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Скачи, Бархат! Скачи! Спасай, родной!

    Вой метели мешался с волчьим подвывом из-за черной стены леса. Но гибкие быстрые тени, клубившиеся по сторонам дороги, неслись вровень с конем в жутком безмолвии.

    Животный ужас Бархата передавался Митрохе. Сабельный клинок в руке — вот все, что было у него против стаи волков, январского мороза, ночной тьмы и злой пурги. Слишком много против одного. Или даже двоих. Но Бархат мчал все тяжелее. Зверье, окружившее их, как дворская свита на выезде боярина, чуяло усталость коня и теснилось все ближе.

    — Хей-я!

    Митроха отмахнул саблей. Сбрил ухо первой наглой твари, нацелившейся в грудь коня. Волчина отлетел кувырком, на его месте тут же оказались двое. Бархат словно споткнулся, его пронзительное ржанье встало в ушах у отрока колокольным трезвоном. Он перелетел через голову жеребца, теряя шапку и остатки бесстрашия, с каким несколько часов назад убеждал себя в пустяковости езды по ночному мерзлому лесу.

    Волки завалили Бархата на колени, рвали ему бедра и предплечья, одна тварь впрыгнула коню на круп. Отфыркиваясь от снега и ревя бычком-одногодком, Митроха нащупал рукоять сабли. Шуйцей рванул на груди кафтан.

    Он шел на беснующуюся стаю, оттягивал клинком по хребтинам, мордам, лапам. Большой кругляш в пальцах левой руки светился в лунной тьме тусклым огнем. Волки отскакивали от Митрохи, тянули вверх морды — к золотой гривне. В их зрачки словно переливался ее жидкий пламень и зажигал волчьи глаза ответным рыжим огнем.

    — Я ваш князь, — сдерживая гнев, прокричал отрок, — а вы — дети мои!

    Волки разжимали пасти и, как пиявки, отваливались от коня. Несколько десятков хищных желтых огоньков медленно приближались к Митрохе...

    
Спящий лягнул босой ногой, по которой вороньим пером водил трехлетний бутуз. Под хихиканье малышни Митроха завозился, нарочно размашисто повернулся, и с тесной постели посыпались, кроме бутуза, еще двое, постарше.

    — Ну чего, мелкота? — Недовольно хмурясь, отрок сел на ложе.

    Федюнька, Никишка и младший Афонька полезли обратно, расселись на стеганом одеяле, поджав ноги в теплых вязаных чулочках.

    — Так долго спят одни великанские волоты, — заявил старший. — Полдня давеча, и ночь, и все нонешнее утро.

    — А тятька тебя накажет за конька, — шмыгнул носом средний.

    — Сдох? — напрягся Митроха.

    Накануне он прискакал полумертвый от усталости, свалился с седла и не помнил, как его унесли в дом.

    Никишка свел бровки и болтнул в воздухе ладошкой, что должно было означать: ежели Бархат еще не околел, то вот-вот. Афонька с любопытством копал в носу, сведя глаза к переносице.

    Но печальная судьба коня заслонилась в уме Митрохи иной мыслью.

    — Где мой торок?!

    Он соскочил с ложа, босиком заметался по клети. Увидел приготовленную на лавке одежу, торопливо натянул чулки и рубаху. Малышня дружно показывала пальчиками на кожаный мешок в темном углу. Видимо, торок уже побывал в какой-то игре, но быстро наскучил. Митроха брякнулся на коленки перед мешком, развязал и полез внутрь. Нащупав нечто, успокоился. Встал перед мелкотой и сурово, будто старший брат, молвил:

    — Недосуг мне тут с вами. Бегите к мамкам.

    Прежде Митроха не раз в мечтаньях отдавал все то немногое, чем владел, только б и впрямь оказаться старшим братом этих несмышленышей, отпрысков некогда боярского рода, сынков служилого человека государева двора Ивана Никитича Палицына. Увы, он был лишь их дальней и захудалой родней. В доме дядьки Ивана его положение было немногим выше места дворского слуги — вольного, конного и оружного, но все же слуги.

    Этот сон про волчью стаю отодвинул старые грезы куда-то далеко. Страшный сон, и при том чем-то сладостный...

    Афонька встал на постели и ухватился за него.

    — Играй в коняшку!

    Бутуз принялся цокать языком, понукая воображаемого скакуна. Повис на Митрохе, оттягивая рубаху. Отрок схватил его за руку и резко сбросил на пол.

    — Пускай отец на настоящего коня тебя сажает, а не мне на шею. Пора уже.

    Самому Митрохе годов было не столь уж много, скоро переваливало за двенадцать. Но телом и силой возрос с пятнадцатилетнего, разве что голос еще не переломился на мужской.

    Афонька ушибся носом и немедленно взревел. К нему на помощь кинулся пятилеток Никишка.

    — Злой! Злой Трошка!

    Федюнька насупился. Спрыгнул с ложа и поволок обоих братцев к клетской двери. Напоследок со всей шестилетней взрослостью посмотрел на обидчика.

    — Тебя тоже волки поели, как Бархата. Ты нонеча волколак... А тятька на долгую рать идет. Сотенным головой! Теперь Афоню не скоро на коня посадят.

    Воспитанник Палицына, растерявшись было от обличений сопливых глуздырей, укусил себя за губу. «Поход на каянский рубеж! Сотенным головой!» Сапоги, стоявшие у двери, сами прыгнули ему в руки и сами налезли на ноги. На плечи лег зипун из крашенины. Калач на столе, давно остывший, сам выскочил из рушника и запихнулся в рот. Жуя на ходу, Митроха полетел во двор. Первым делом — проведать Бархата.

    
...С конюшни он вышел пожухлый и скисший. Дядька Иван доверил ему красавца-коня, теперь же Бархата сошлют в деревню, на землю. Загнанный двухдневной скачкой, с прокушенными ногами, жеребец охромел и был обречен доживать свой век в униженьи. Митрохе было горько чувствовать собственную вину. Бархат спас его от волков, вынес из опасности, а он ничего не мог сделать. Ему просто дадут другого коня, и все забудется.

    Все ли?..

    Отрок огляделся. Залитый зимним слепящим солнцем двор был полон суеты. Дворские слуги грузили возы, холопы дочищали упряжь и оружие, сновали охающие бабы и зареванные, огрустневшие девки. С кузницы летел звон металла. Задиристо брехал пес Угоняйка, мешаясь у всех под ногами. Митроха остановил дворского:

    — Где дядька Иван Никитич?

    Палицын был в доме, давал наказы старшему над слугами Касьяну. Отрок увидел их на лестнице — поднимались во второй ярус.

    — Дядька Иван!

    Хозяин дома взглянул и тотчас отвернулся: не до тебя нынче.

    — Возы проверил, крепки ли? Смотри, коли в пути хоть один развалится, голову сыму... Крупы нагрузил, сколько я велел?.. Корму коням?.. Вот что еще. Пошли сейчас человека к Кондыревым, пусть скажет Кириле Лексеичу, чтоб заутра пораньше выехал да ждал бы меня у Фроловских ворот для разговору. Вместе на молебен к Успенью отправимся...

    — Дядька Иван! — Когда дело было горячо, Митроха становился липуч.

    — Ладно, ступай. — Палицын отпустил дворского управителя. — Через час приготовь выезд на троих. Миньку и Гераську кликни. Проведаю князя Петра Федоровича. — Митрохе кивнул: — Идем в горницу.

    Не успел Иван Никитич осесть на лавку и упереть руки в колена, как отрок пустился в опереженье, дабы кормилец не вспомнил про Бархата.

    — Возьми меня на рать, боярин! Сабля моя тебе послужит против каянских немцев!

    — С чего это ты в бояре меня записал? — отбил наскок дядька, не двинув и бровью. Только полукафтанье расстегнул слегка от печного тепла. — Государь великий князь меня таким жалованьем не жаловал. И скажи мне, Митрофан, знаешь ли ты хоть, где обитают оные каянские немцы?.. Да и сабля твоя маловата, подрасти б ей лет несколько. Уж не спрашиваю про то, где ты коня возьмешь для похода.

    Как будто и легкие удары, но отрок сжался под ними, свесил голову.

    — Знамо дело, где свейские немцы, там недалече и каянские...

    — Ты зачем коня загубил, дурья башка? — оборвал его бормотанье Палицын. — Для чего из родительского дому раньше срока сбежал? Сказано тебе было: на Аксинью-полузимницу за тобой приедут.

    Митроха осмелел и глядел на кормильца исподлобья.

    — На Крещенье через Торжок до Новгорода проходили ратники воеводы князя Ивана Репни. От них прозналось, что великий князь посылает две рати, на свеев и на каян. Что на тех каян войско велено вести князьям Ушатым и тебе, дядька, с ними. Как же мне было терпеть до полузимницы, коли ты без меня бы ушел?

    — Вестимо, без тебя бы и рать не сладилась, — усмехнулся дядька.

    — Возьми!.. — взмолился отрок.

    — Сказано: мал еще, подрасти. Даром что вымахал, а умом не поспел. Обузой будешь... Мать хоть упредил, когда сбегал?

    Митроха молчал, мрачно уставясь в пол.

    — Ясно. Опять же дурья голова. Отца-то проведал за все время?

    — Если ты, дядька, спрашиваешь о черном попе Досифее, то не отец он мне.

    Иван Никитич резко поднялся, шагнул к отроку. Тот, набравшись дерзости, прямо и бесстрашно смотрел на кормильца, как будто готового ударить.

    — От своего рода отрекаешься?! — Хозяин дома сдержал руку, но гневом плеснул щедро. — Пащенком безродным захотел быть?

    — А если я княжьего роду?! — отчаянно и гордо промолвил Митроха.

    Палицын на миг остолбенел.

    — От матери слышал или от кого иного?

    — Ни от кого. Сам чую — непростая во мне кровь.

    Отрок потянул руку к груди, будто хотел вынуть крест для клятвы, но лишь приложил ладонь к зипуну.

    Кормилец отвернулся. Ушел к двери и прикрыл плотнее.

    — Ты сейчас, в глаза мне, сказал, что твоя мать, Устинья Хабарова, потаскуха и прижила тебя неведомо от кого?

    Митрофан взглянул растерянно — такого он не говорил. Иван Никитич крепко взял отрока за плечи и толкнул к божнице в углу с крохотным огоньком лампады красного стекла под образами. Придавил к полу, вынудив встать на колени. Сунул ему серебряный крест с кивота.

    — Пред Христом и Матерью Божьей клянись, что ты сын своего отца, дворянина Данилы Хабарова, ныне священноинока Досифея! И прощенья проси у Пречистой за срамословие, за поношение матери!

    Воспитанник вырвался из рук Палицына, вскочил.

    — Не буду я поповским сыном! — выкрикнул зло. — Он сам свой род предал! Пращур Хабар боярским сыном был, в родстве с думными боярами при московском князе! Дед Михайла в дворянах числился да с боярами тесно знался. Когда те мятеж на Москве задумали, великий князь Василий велел ему на лобном месте голову срубить вместе с прочими... А мне... мне в попы?! Зачем он в монахи пошел, зачем? С убогого поместья служил, так и то в казну забрали. Дом в нищете оставил, меня... Сестру едва замуж выдали за посадского тяглеца...

    Митроха подавился горечью, умолк, красный как лампада у икон.

    — Бог судья твоему родителю. Он теперь живет иной жизнью, по иным законам. Но ты не смеешь врать, будто он не позаботился о тебе. Он привел тебя в мой дом и просил вскормить и взрастить тебя как воина, дворянина... Ну что ж, ты свое слово сказал.

    Иван Никитич прошелся по горнице с удрученной думой на лице. Остановился.

    — Вон из моего дома!

    Негромко произнесенные слова хлестнули отрока точно конской плеткой. Он смотрел на кормильца, удивленно открыв рот. Не верил услышанному.

    — Я пять лет воспитывал тебя как родню, но коль сам называешь себя ублюдком... Вот тебе Бог и вот порог. Ступай вон. На Москве нынче, при государе, много княжья стало, как осы на мед летят. Авось найдешь того, кто пожелает с тобой родством и именем поделиться.

    Дядька был желчен и язвил отрочью душу глубоко, не щадя. Митроха никогда не видал его таким. Он испугался.

    Ноги ослабели и сами уронили его на колени, развернув к образам. Отрок истово перекрестился.

    — Господи, соблюди душу мою и жизнь мою от поруганья! Не ищу срама на свою голову и матерь свою не хочу бесславить. Отца моего, попа Досифея, спаси и помилуй, и на меня, грешного, призри милосердно! Внуши дядьке Ивану, чтоб взял меня на рать, чтобы мне выслужить назад отцово поместье!..

    Палицын долго не рушил молчание, и Митроха не решался встать с колен, взглянуть на дядьку.

    — Собирайся. Завтра до свету выступаем.

    Отрок выдохнул и поднялся.

    — Поедешь в обозе. Коня лишнего у меня нет для тебя. От Устюга по весне поплывем на лодьях до Студеного моря. Далее через корельские глухие леса да болота пробираться станем... Как знать, — добавил Иван Никитич с сомнением, — может, доведется узнать о твоем прадеде Григорье Хабаре. Для чего он голову сложил на том море, где преисподняя близко. А о поместье вашем... коли даст Господь живым вернуться, потолкую с князем Петром.

    — Дядька... — Глаза Митрохи заблестели благодарным восторгом. — Вот ежели б ты был моим отцом... Как бы я слушал тебя! ... Из воли твоей ни на волос никогда б не вышел!..

    — Довольно об этом! — отрезал кормилец. Однако было заметно, что он уже нисколько не сердит. — Поглядим, впрочем, как будешь слушаться.

    Прежде чем броситься укладывать в обоз все потребное для дальнего похода, Митрофан распугал в детской светелке мамок и нянек, усадил себе на загривок зевающего Афоньку и промчал его по всему дому, радостно игогокая. Афонька осоловело ликовал.
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Устюг, что стоит у слияния трех северных рек, не похож ни на один другой город привольной Руси. Здешние люди будто не на земле живут, а на воздусях. Ни к чему не прикипают, ни к дому, ни к делу, а живут тем, что взбредет в голову. В торговый ли путь снарядятся, в югру или на пермь подадутся за меховым прибытком, пограбить ли кого поплывут. А то просто лежат на печи, жуют калачи. От князя или от Бога дела для себя ждут, думами приваживают. От беса тоже могут дельце прихватить.

    Митроха с первых дней разглядел устюжан — народ хитрый, разбойный, алчущий. Верно, в одной бочке когда-то солили новгородских ушкуйников и устюжских охочих людей. Но ушкуйников следы истребились от московской крепкой досады на них, а устюжане — вот они, служат государю князю, дают ему, когда нужно, рать, не спрашивая даже, куда идти — на югру ли, на вятчан, на Каянь... А где та Каянь? Говорят — у Каяно-моря, что лежит между свейскими варягами и корелами. Там, где на семи рыбных реках живет корельский народец, некогда отдавшийся под руку Новгорода и плативший ему дань. А после перекинувшийся к свеям.

    Поп Кузьма, шедший с московской ратью для духовного окормления, осерчал на устюжские нравы и обозвал город вторым Содомом. Митроха плохо представлял, чем так досаден был первый Содом, но прозвище понравилось. Да и сам город пришелся ему по душе — своей бесприютностью под седым небом, бездумностью и легкостью, и оттого — вольною волей. Своими кривыми улицами, способными перекривить московские переулки. Даже тем, как грозно набухал синевой апрельский лед на реке Сухоне, обещая однажды пушечным громом и великим треском открыть двинские ворота в полуночный север, на край земли...

    Окно большого амбара на когда-то княжьем дворе распахнулось. В серые сумерки высунулась молодецкая голова и заблажила петелом:

    — Ку-ка-ре-ку!

    Внутри, за окном, ржали молодые мужские глотки. Служильцы играли в кости, ведя подсчеты за несколько бросков на брата. Проигравший становился дураком и должен был дурить загодя придуманным способом: зацеловать в губы старую полуслепую стряпуху, перепачкать рожу углем и пробраться в баню, где нынче парились дворовые девки, перепугать их чертом; залезть на кровлю амбара и обругать во весь голос попа Кузьму.

    В амбаре духмяно от скученного житья ратников, развешаны порты, рубахи и ножные обмотки, валяются кафтаны и кожухи, чадят светильники, кисло пахнет бражкой. Подворье еще на исходе зимы занял отряд боярских детей под началом князя Ивана Ляпуна Ушатого. Сотня Ивана Палицына расселилась по окрестным дворам и точно так же сохла от безделья. У «ушатых» всегда было веселее.

    Митроха стиснул в кулаке предательские кости, снова выдавшие ему две дырки от бублика. Проиграл. Его черед дурковать. Задачу на сей раз измыслили хитрую: надо было преобразиться в устюжского блаженного Иванушку, помершего два года назад, и проскакать на своих двоих округ подворья с несусветными юродивыми воплями. Поелику тот Иван-дурак не иначе всегда передвигался, как скоком. Устюжские служильцы, придумавшие забаву, уверяли к тому же, будто блаженный спал в печи на тлеющих угольях и исцелил дочку устюжского наместника от беснования.

    — Чего сидишь, Мотря, скидывай одежу.

    — Зачем? — хмурился отрок.

    — Тот наш юрод только срам обмоткой прикрывал, а зимой в одном драном зипуне ходил.

    Митроха швырнул на стол кости, встал и перешагнул через лавку.

    — Не буду!

    — Что ты как девка целковая ломаешься? — поддели устюжские.

    — А точно девка, — догадал боярский сын из палицынской сотни Иларька, всего четырьмя годами старший Митрохи, злющий и завистливый, мечтавший оттереть его с места походного постельничего при сотенном голове. — Ни разу не видал его телешом иль в исподнем. Он и в бане со всеми не был. А ну, господа мои други, пощупаем-ка его!

    Митроха не успел опомниться, как на него насели впятером, стали тянуть через голову зипун. Оставшись в рубахе и вертясь ужом, он очутился на полу, меж пятью парами ног. Дотянулся до сапога, где был нож.

    — Прочь, зверье! — рычал отрок, вслепую нанося удары.

    Ему засветили по уху, раскровянили нос, но отобрать засапожник не смогли. Орал Иларька, зажимая рану на предплечье. Один из устюжских удивленно рассматривал свои располосованные порты. Митроха, как мельничным крылом, размахивал рукой с ножом. На драку сбежалось еще десятка полтора ратных.

    — Не девка, — просопел второй устюжский детина, тоже задетый.

    — А кто ж Иванушкой пойдет блажить? — озабоченно спросил не участвовавший в бою Онька, дружок и подпевала Иларьки.

    — Убью-у-у, Мотря! — тонко выл тот, обнимая длань с кровенеющим рукавом. — Удавлю гаденыша!

    Утерши нос, Митроха поднялся с пола. Сорвал с пояса плоскую черную калиту, швырнул Оньке.

    — Ты пойдешь. Там плата. — Ощерившись, обводил всех злым волчьим взглядом. — Если кто еще назовет меня Мотрей или сопляком... — Он удостоил взором подранка, убрал нож в сапог и отчеканил: — Я — князь! Звать меня — Митрий.

    Тем временем Онька изучал содержимое калиты, вывалив на ладонь. Это был серебряный складень тонкой работы с двумя ликами — Христа и Богоматери. Онька развернул кожаную витую тесемку складня и повесил себе на шею.

    — Я согласен, — изумленно сказал он.

    Митроха подобрал брошенный зипун, нашел свою шапку, с гвоздя в стене снял епанчу, обвалив другие. Не глядя ни на кого, пошагал вон из жилища. Перед ним молча расступались, а вслед ему вертели пальцем у лба.

    Распутная весенняя грязь чавкала под ногами, как чревоугодник за обильным столом. По обочинам еще серели просевшие валы снега, давая ввечеру достаточно света, чтобы видеть вокруг. Привычным путем, меж чернеющих покосившихся тынов, Митроха шел к крутояру, под которым вольною северной дорогой стелилась Сухона. Пока еще скованная, но готовая вот-вот сломать свои узы. Пустое сиденье в Устюге, тоже схожее с узилищным заточеньем, отрок сносил со все большим нетерпеньем.

    Оно, конечно, у начальных людей войска дел невпроворот. Шутка ли — снарядить судовую рать в два десятка лодий. В Устюге насадов, плававших до моря, до Вологды и на Сольвычегодск, было и больше, не говоря о малых суденках. Но все были торговые, а купцы не горели охотой отдавать их в государеву службу — выговаривали у князя Петра Федоровича корысть, бились за каждого судового вожа, знающего реку. Устюжского войска набиралось шесть сотен человек, да пермичи прислали две с половиной сотни. Устроили им после Пасхи смотр с утверждением сотенных голов из бывалых московских боярских детей. В иные дни даже Митроха редко забегал в дом похлебать горячего — дядька Иван Никитич гонял с поручениями.

    Но все то время до сладостного замирания в груди толклось на сердце манящее слово — Колмогоры. Какие там горы, у самого Студеного моря — как на иконах пишут или лучше, веселее? И как выглядит оно — море? И отчего прозывается Дышущим? Впрямь ли дышит?..

    Он вдруг подумал о серебряном складне, отданном в откуп Оньке. Ему дала этот складень посадская женка в Ростове. Пришла к сотенному голове Палицыну с просьбой отыскать на Соловецком острове в Студеном море ее сына, но Ивана Никитича не дождалась. Рать наутро отправлялась в путь, и женка кинулась с мольбой к Митрохе. Верно, приглянулся ей чем-то. Либо сына напомнил. Заклинала, чтоб непременно разыскал в монастыре на острове ее Фединьку и передал ему матернее благословение — складень с образами. Сам Фединька, сказывала, ушел из дому три лета назад тайно, поперек родительской воли. Два года женка проплакала, а на третий решила — раз уж быть сыну чернецом на неведомом острову и раз Господь не вернул его обратно, то пускай его там хранит и согревает материно благословение. Только все не знала, с кем передать. Но тут сам Бог послал московскую рать. Наружность Фединьки женка описала подробно.

    — А ростом он с тебя, сынка, и годами почти ровня, постарше чуток. Шестнадцатый ему теперь пошел. Три года кровиночку не видела... — Женка расхлюпалась, но утерла слезы. — Так ты смотри, передай, Митрофан! Христом Богом заклинаю. Не потеряй, не прокути, слышишь? А не передашь — проклятье мое понесешь. Материнское проклятье оно знаешь какое? На болотном дне достанет!

    Угрозы женки Митрохе были что пустое место. Но передать складень обещался. Если, конечно, сыщет этого дурня Федьку, сбежавшего в монахи.

    Теперь, выходит, не передаст и ростовского глуподыра искать незачем.

    Сам Митроха о своем доме в Торжке, о горюющей по нем матери не вспоминал и без благословения ее не пропадал. Потому рука не дрогнула, когда бросала складень Оньке...

    Он не заметил, как на безлюдной кромке высокого устюжского гляденя, откуда при свете дня открывался бескрайний простор, появился кто-то еще.

    — Теперь они не оставят тебя, пока не добьются твоего униженья. А тот, который поклялся тебя убить...

    — Ты кто? — Митроха ощутил смутный страх. — Я тебя не видел там.

    Лицо чужака едва проступало из сумерек. Но голос был незнаком.

    — Тебе нужна сторожа. Они могут прознать о том знаке, который ты носишь на себе, и отберут. Ты один слаб против них.

    — Какой знак? — Отрок отодвинулся от незнакомца, внушавшего тревогу.

    Чужак был в длиннополой однорядке и шапке-тафье. Из-подо лба остро выступал нос, похожий на клюв.

    — Есть много людей, которые хотели бы им владеть. Но он твой, и тебе нужна защита. А знаешь, почему он — твой?

    — Почему?

    Митроха решил на время оставить подозрительность и послушать странные словеса. Теперь человек уже не казался опасным. Он был похож на фрязина, то ли на сурожского купца, или на обоих сразу. Говорят, великий князь иногда дозволял фрязям-латинянам ездить по полночным землям Руси ради каких-то государевых дел.

    — Потому что ты — знатный воин. Но пока не ведаешь о том.

    — Ведаю! — невольно вырвалось у Митрохи.

    — Тем лучше. С годами ты станешь вожаком. Твоя кровь и твой дух дают тебе древнее право на это. Но сейчас ты нуждаешься в охранителях. Иначе вместе со знаком можешь лишиться всего. Я знаю, ты осторожен и бережешься. Никого к себе не допускаешь... не заводишь пустых и глупых дружб. Не доверяешь ни дядьке, ни холопам. Не показываешь никому... Но какая-нибудь дурная случайность... Ты понимаешь меня?

    Митроха вдруг осознал, что они уже не стоят на вершине крутояра, а давно шагают тесным проулком меж дворов.

    — Ну... понимаю.

    А в голове металась пойманной птицей нелепая мысль: откуда чужаку все это известно? И хотелось выпустить ее из клетки, чтоб улетела прочь.

    — Я могу помочь тебе. Я и мои братья.

    — Как это?

    Мальчишка недоуменно озирался: куда они идут?

    — Тебе нужно взять нас к себе на службу. Мы будем служить верно до тех пор, пока сам будешь этого хотеть. Ты должен лишь сказать: беру тебя и братьев твоих в службу, Равк.

    Пока Митроха переваривал в уме диковинное предложение и режущее слух имя, они вышли к воротам дома, где стоял постоем дядька Иван Никитич. Было тихо и пустынно, даже псы, бесившиеся в городе по весне, не брехали.

    Ворота отчего-то стояли незапертыми, одна створка была полуотворена. Равк остановился под скатной кровлей ворот и поманил к себе отрока. Митроха медлил. Он испугался, что чужак сам хочет украсть у него вещь, о которой говорил. Откуда он знает про нее?! А если он не один? Про каких-то братьев болтает... Из груди уже готов был вырваться крик: на дворе должен быть кто-то из служильцев или челяди, услышат, выбегут, спугнут татей.

    Незнакомец внезапно сам ушел за створку ворот. Митроха приблизился и толкнул ее, отворив сильнее. Заглянул во двор. Никого. Горят окна, из поварни доносятся сытные запахи.

    Он вернулся на улицу. Прислонился спиной к тыну, стоял, раздумывая. Краем глаза заметил светлую приближающуюся фигуру. Рука потянулась к засапожнику.

    — Фу ты, напугал! Онька! Ты?.. Чего молчишь-то?

    Как будто впрямь Онька — дуркует по уговору, живописует юрода. Без порток, замотанный будто бы в простынь, с голой грудью. И босой. На апрельской-то стылой земле.

    — Ты что, дурак?

    — Я Иванушка.

    И голос был вовсе не Онькин. Митрохе опять стало страшно. Но про нож он забыл.

    Босоногий подошел. Лицо теперь было хорошо видно — молодое, безусое. Он внимательно заглянул в глаза Митрохе, отчего тому стало вовсе неуютно.

    — Не верь им, — попросил Иванушка. — Обманут.

    — Никому я не верю, — пробормотал отрок, испытывая горячее желание задать стрекача.

    — Хочешь к Студеному морю?

    Митроху не удивил вопрос.

    — Хочу.

    — Назад не вернешься.

    — Погибну? — Душа затрепетала.

    — Не-ет. Вернуться не сможешь. Они не пустят. Вот это, — Иванушка протянул длань и почти дотронулся до груди отрока, — принадлежит им.

    Митроха быстро закрылся рукой.

    — Мне! — возразил.

    — Значит, ты тоже будешь принадлежать им. — Иванушка помолчал и сказал грустно: — Кровь человечью станешь пить. Много. А от последней чаши устрашишься.

    — Я не... не буду... — ошарашенно выдавил Митроха.

    Босоногий мучил его. Внутри замутило — представилась чаша, полная крови. К горлу подступила тошнота. Он зажмурился.

    — Ступай туда, где стоит полночное солнце. Там твое место.

    Митроха сполз вниз по тыну и плюхнулся задом на полоску снега. Запустил пальцы в жесткий режущий наст, зачерпнул горсть и стал до боли, нещадно тереть лоб и щеки. Льдинки царапали кожу, и когда он отнял руку, увидел в ладони снежную кашу с кровью, быстро тающую.

    Улица вновь была пуста.
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Место звалось Орлецы. Двина, не сумев побороть эту препону, обогнула скалистый мыс большим заворотом. Будь это место не в полночных краях, а в низовских, стоять бы ныне на горе великому городу — стражу, воину, господину окрестных земель. Но на холодной малолюдной Двине не над кем было господствовать и не от кого сторожить. Села, погосты раскиданы по берегам редко, градов нет вовсе. Давным-давно, с тех пор и леса здешние полностью обновились, видела эта земля находников-варягов, приплывавших на разбой, видела воинственную чудь, жившую тут. Но от тех и других осталась только смутная память.

    Так и стояло бы место пусто, если б не засвербело в старину у новгородцев возвести тут крепость, дабы уберечь свои северные угодья и промыслы от длинных рук московского князя. И вознесся некогда на мысу сторожевой град Орлец с каменным детинцем, посадом, валами и рвом.

    Новгородцы же его потом и порушили. А Москва все равно пришла сюда, и никакая крепость не была бы ей помехой.

    Митроха поддел мыском сапога обломок серого плитняка на краю обваленной стены. Тот сорвался, с шорохом увлек за собой сыпучее крошево древней кладки. В светло-синих северных сумерках отрок проследил путь камня, замершего внизу среди россыпи таких же осколков былой новгородской славы.

    «Неплохое местечко, чтобы свернуть тебе шею», — процедил давеча Иларька, задев Митроху туловом. Отрок ответил ему понимающим взглядом. Это было еще при свете, когда северное солнце долго и недвижно висело над дальними лесами. Когда воеводы в сопровождении детей боярских забрались пешим ходом на гору, одолев заросшие сосняком валы, и дивились новгородской лихости. Дядька Иван Никитич коротко обсказал Митрохе судьбу Орлецкой крепости. Сто лет назад здешний двинский посадник отложился от Новгорода и целовал крест московскому князю. Новгородцы в ответ пошли войной. Не на саму Москву, конечно. Устюжан пограбили, иные городки тож. Добрались до Орлеца, но взяли не силой, а измором. Город после того, сочтя его злом, разворошили, раскидали по камешкам. Посадника увезли с собой — наглядно топить в Волхове.

    Теперь Митрохе чудились голоса осажденных, крики приступающих к городу, удары стенобойных орудий. С тех давних пор мертвое жило здесь своей жизнью, независимой от людей.

    Оба воеводы Ушатые, сотенный голова Палицын и прочие вернулись на берег, где пристали лодьи, еще засветло. Митроха отстал в бору за валами и вернулся на руины. Иларька ясно дал знать, что нынче же ночью все решится меж ними, и место указал. Сабля была при себе, владеть ею дядька обучил воспитанника изрядно. А боярский сын Иларька Шебякин трус, распустеха и чванливый балобол. Одно слово — негораздок.

    Митроха шел по кромке разбитой почти до подошвы стены, сторожась и прислушиваясь. В синей парче небес всплывал месяц-половинник. Изредка протяжно стонала ночная птица.

    Что-то насторожило его. Не звук, не движенье, просто ухнуло сердце. Он бесшумно спустился на руках с края стены и притаился в тени с засапожником наготове. Если Иларька крадется как тать, не видать ему честного боя...

    — Твой дружок не придет.

    Митроха изумленно поднял кверху лицо. На стене возвышалась четко обрисованная лунным светом фигура.

    — В прошлый раз нам помешали. Теперь можем продолжить наш разговор.

    Митроха лихорадочно вспоминал его имя — Рок, Руск, Рогоз? Откуда он взялся? Плыл следом за лодейным караваном или прямо на котором-нибудь из насадов, взятых в поход? Но они и без того переполнены людьми.

    — А где Иларька? — сумрачно спросил отрок.

    — Я же говорил: тебе нужна сторожа. Он более не опасен.

    — Где он?

    — Он... ушел. Ты вылезешь оттуда или мне спуститься?

    Митроха прошел вдоль стены к осыпавшемуся разлому и вскарабкался наверх.

    — Чего тебе надо от меня, фрязин?

    — Я Равк, а не фрязин. Ты не доверяешь мне. Это правильно. Ты не должен верить никому. Но мне можно. Я и мои братья служим тому, кто владеет знаком, который на тебе. Мы принесем тебе удачу. Вот тебе зарок: в Колмогорах у тебя будет свой дом, богатство, своя дружина из отборных воинов, самая красивая дева полюбит тебя. Ты будешь водить своих воинов в походы и всегда возвращаться с хорошей добычей. Ты победишь многих врагов...

    Митроха слушал его вполуха. Он в оторопи смотрел за спину чужака и пытался совладать со скачущими от страха мыслями.

    — Тебя это пугает? — усмехнулся клювоносый, оглянувшись через плечо. Месяц светил ему в лицо, а на разбитой стенной кладке позади не было тени. Он беззвучно спрыгнул на обломки стены внизу и слился с темнотой. Оттуда донеслось: — Когда буду нужен тебе, просто произнеси мое имя — Равк.

    Митроха, глядя ему вслед, запоздало поднес руку ко лбу, сотворил крест. Долго стоял столбом, обмирая от жути. Потом быстро-быстро, оступаясь на шатких камнях, бездумно и бесчувственно зашагал по останкам новгородской стены. Уже находился недалеко от воротной башни крепости, где можно было спуститься и перебраться через ров. Внезапно нога потеряла опору и подвернулась. Митроха упал, расцарапав ладони о каменную крошку. Боль в ноге помешала сразу встать и идти дальше. Он решил переждать.

    Расстегнул петлицы кафтана и ослабил ворот верхней рубахи. Вытянул из-за пазухи гривну. Цепочка по всей длине была обмотана полотнищем, чтобы не привлекать ничьих глаз. Сама гривна, извлеченная на лунный свет, взыграла тусклым зеленоватым сияньем.

    Если мать рассказывала верно, ничего не перепутав и не забыв, золотая гривна переходила в их роду от отца к сыну без малого век. А первым ее обладателем был боярский сын Григорий Хабар. Но откуда она взялась и что означает — то неведомо. Хранили ее в великом обереженьи и тайне. Зимой, замыслив побег из Торжка, Митроха выкрал гривну из потайной скрыни. С тех самых пор, как узнал о ней, он считал ее ратным оберегом. Его отец, или тот, кого считают таковым, отверг воинскую дворянскую службу, надев рясу чернеца. Митрофан был намерен не только преуспеть в дворянском звании, но и преумножить старинную честь рода, выбиться в служильцы государева двора, стать заметным для самого великого князя, получить, если доведется, придворный чин. Это было непросто. Москва, в которой и своей знати хватало вдоволь, нынче полнилась всякого рода пришлыми из былых уделов князьями, князьцами, княжатами, боярами и боярскими детьми. Их не просто много, а через край много, как грязи по осени.

    Но золотой княжеской тамги ни у кого из них нет, даже у думных бояр. Ни сам Хабар, ни дед, ни отец не сумели ею воспользоваться. В ней — тайна. Он, Митрофан, сумеет оседлать судьбу и понудит ее мчать в нужную сторону. Кому и когда в его невеликих летах приходило на ум начинать служить? На государеву службу шли с пятнадцати годов. А ему многое предстоит совершить, и приступать надо раньше.

    Он поворачивал кругляш, рассматривая давно запечатленные в памяти изображения и значки. Одну сторону целиком занимал крест, концы его поперечин были загнуты посолонь. В окошках между перекладинами кто-то когда-то процарапал кривые линии, мелкие рисунки и славянские буквы: СКЛЗЛТББН. На другой стороне вверху скакал олень с ветвями рогов, почти легшими ему на спину. Внизу бежал зверь, похожий на волка; на нем сидел человек в длинном кафтане, с продолговатым щитом в руке.

    Отрок похолодел от внезапной догадки. Равк, или как его там, сказал, что он — раб гривны и служит ее хозяину. Отчего же он, Митроха, решил, будто и дед, оставивший голову на плахе, и отец, ни с того ни с сего постригшийся в чернецы, и даже прадед, чья судьба — странице странного... не знали ее тайны?! Что они не прошли через искушение ею?

    Он спрятал кругляш под одежду, плотно запахнул кафтан. Его пробрал озноб. Ночи на севере в середине мая еще дышат зимней промозглостью.

    Боль в ноге затихала. Митрофан доковылял до остатков башни. Здесь, как нарочно, стена разрушилась так, что образовала подобие каменной лестницы. Он спустился к валу, на котором были возведены стены крепости, миновал обвалившийся воротный проем башни. Здесь ров пересекала, будто мост, слежавшаяся груда битого камня. Митроха дошел до его середины, когда из-за облака снова выглянул месяц.

    На самом дне рва с остатками двинской полой воды, среди глыб стенной кладки лежал мертвый Иларька Шебякин. Митроха присел на корточки, рассматривая его. Поломанное тело неестественно изогнулось, голова была вывернута круто вбок.

    Отрок усилием заставил себя оторвать взгляд от мертвеца, встать и пойти. Через ров, сквозь тревожный ночной лес на склоне горы, к берегу реки и лодейному становищу, к горящим кострам и спящим людям. Завтра с утра станут искать пропавшего боярского сына, и тогда он скажет, где видел его. А сейчас нельзя думать ни об этом, ни обо всем остальном.

    Иларька виноват сам.

    
* * *

    
...После Орлеца Двина словно обессилевала и уже не имела мочи покрыть водами все пространство, объятое ею. Даже от Пинеги, добавлявшей свои воды, не было ей помощи. Река разбивалась на протоки, по местному — курьи, и обтекала пространные, населенные людом острова. Горы тут и впрямь были — и зеленые холмы, и крутые обрывы матерой земли. Сами Колмогоры растянулись вдоль рукава Курополки на несколько верст, окружились островными и береговыми посадами. Один на всех был только колмогорский великий торг, чья слава дошла до Москвы еще сто лет назад.

    Митроха в первый же свободный день отправился знакомиться с богатствами полуночных земель, которые свозили на торг купцы и промысловые люди. Торг был не похож на московский. Ни рядов, ни прилавков, ни глоткодеров-зазывал. Все негромко, деловито, чинно. Ярусы бочек с соленой рыбой, бочки с жиром морского зверя, бочки со смолой, возы рыбьего зуба, возы с меховой рухлядью и кожами, груды кусковой слюды, короба с мелким разноцветным речным жемчугом, который купцы в охотку пускали из горстей шелестящими струями. Все в таких количествах, что если розницей торговать — до второго пришествия не управиться. Низовские и редкие заморские гости обговаривали сразу большие купли и тут же везли товар на свои лодьи и шняки либо в колмогорские лабазы на гостином дворе.

    У воевод тем временем свои заботы. Двинские охочие люди зачислялись в рать — насчитали больше пяти сотен. За ними объявился отряд с берегов Ваги в две сотни голов. Двинян, важан и половину устюжан решено было отправить наперед — не морем, а берегом до Онеги и других поморских сел, где пол зимы и всю весну по указу великого князя корабельщики шили малые суденки — карбаса. Ратные должны были садиться там в эти карбасы и плыть ввиду берегов до устья реки Кемь. Остальным — идти на устюжских насадах из двинского устья до корельского берега, в ту же Кемь.

    — В нужном ли числе будут карбасы, Акинфий Севастьяныч?

    Князь Петр Федорович Ушатый восседал за трапезой не во главе стола, уступив место по старшинству чина московскому знакомцу, окольничему Андрею Тимофеевичу Головину. Встретились нежданно в Колмогорах, не ведая о том, какие труды возложил на каждого великий князь. Головин держал путь на Двину от Новгорода, куда с осени отбыл государь для войны со свеями. Плавать московским послам через Варяжское море стало нынче невозможно, зато ход по Студеному морю в Данию, куда направлялось посольство, был чист. Пускай гораздо длинен и тяжек, однако надежен от посягновений свейских немцев. Плохо лишь то, что сразу нельзя сесть на лодью — надо ждать, когда чахлое северное лето разойдется и выгонит полуденными ветрами весь лед из моря.

    — На двухтысяцну рать потребно сотню карбасов. В Онеге, да в Сороцке волостке, да в Шуеречком, да в самой-от Кемске корабельщики ноне рук не спокладат. Быват, не подведем государя-то.

    Колмогорский боярский сын Истратов, в чьем доме остановились князья-воеводы, был природный новгородец, а новгородца всегда можно узнать по его речи с цоканьем, оканьем и прочим кривозвучием, нелепым на слух московского жителя. На Москве их так и звали — цокалки.

    — Тамошни корельски вожи, цто по рекам войско поведут до Каяни, у кемскова головы теперь на дворе-от сидят, дожидаюцца.

    — А что, Петруша, веришь ли ты сему новгородскому обдувалу? — облизывая пальцы от свиного жира, осведомился Головин. — Он ведь, мыслю, новгородскую свою честь втайне блюдет. А что есть новгородская честь? Москву вкруг пальца обвесть да латинам вовремя подмигнуть. Я, чаю, он своего человечка которого-нибудь уже давно-о на Каянь спроворил с весточкой: ждите, мол, московских сиволапов. И мне дырявые лохани подсунет для посольского плаванья.

    — Я, господине, никаку досаду Москве ввек не уцинил и наперед-от не стану, — помрачнел Истратов. — Государь-князь мне это дело сам вверил, грамоту с указом могу всем, кто захоцет, объявить.

    — Ввек не уцинил, — передразнил его окольничий. — А родитель-то твой в посадниках на новгородском вече сиживал. От наказания же за свои измены сбег со всем своим домом на Студеное море.

    — Не тревожь родителеву память, господине. Вся имения наша в государеву казну пошли, тем и наказаны-от. Поперву и я не хотел московску службу править, на низовско поместье садицце, как процие, кого со старинных мест свели да на новое житье водворили. В том вся моя измена, и за нее споплатился.

    — То верно, господа мои, — вставил слово подьячий посольства Григорий Истома, посаженный в дальнем конце и более слушавший, чем угощавшийся. — В недавних временах, года четыре эдак, сам ту бумагу в приказной избе перебелял. Слово в слово государеву укоризну запомнил. Господин Истратов бил челом великому князю, чтоб ему в городские служилые люди поверстаться, потому как одумался он и вину свою признал. Князь же великий повелел ему зваться оттоле колмогорским посадским тяглецом и оружия на себе никакого не носить. По досельной службе и честь — так писано было.

    — Дородна посадская чернь в Колмогорах, — крякнул удивленно Головин, — хоромы себе боярские ставит, соляными варницами богатится. Что ж князь великий, отошел разве от своей немилости, званье тебе вернул? Москва-то отсель далеко, много ль оттуда видно. Гляди, шпынь новгородский, веры тебе от меня нет никакой. Коли утопишь посольство государево в вашем чертовом море, тебя как изменщика без замедления посадят за приставы.

    — Полно тебе, Андрей Тимофеич. — Воевода Ушатый слушал весь разговор с кислым, как немецкое вино на столе, выражением. — Что ты собачишься, уж помилуй за резкое слово. Я тебе запросто, без чинов, так скажу: государь Иван Васильевич для того и собирает русские земли, чтоб не было впредь ни московских, ни новгородских, ни тверских, а были б одни люди русские, христианские, заодин живущие. Твои же речи обратно, в старинную болотину тянут, откуда мы едва вылезли. Ведомо мне про этого боярского сына. Вернул ему государь служилое звание. А ежели он свое дело худо исполнит, какая ему и детям его от того корысть? Три года тому послы Ларев и Зайцев из датской стороны тем же путем через Мурманский Нос возвращались — на истратовских лодьях.

    — Цто веры мне нет — то я уже слышал, — со сдержанной горечью добавил Истратов. — Сказано раз — и ладно. Один раз дорог, не надо сорок. Луччего кормщика на посольски корабелки тебе, господине, подрядил.

    — А для какой же надобности истратовские лодьи ошивались в тех латынских местах? — осведомился Головин.

    — Сыпь в Норвегу возили, — ответил новгородец. — Зерно.

    — Торговля? — Окольничий удивленно задумался. — Не слыхал, чтоб из Колмогор торговый путь до немцев лежал.

    — Лучше расскажи, Акинфий, — молвил князь Петр, — не заходят ли к поморским берегам свейские корабли? Может, бывают возле Мурмана? Нынче мы со свеями крепко воюем, как бы они нам с этой стороны дурна не учинили. Поберечься бы. В прошлые-то времена, когда на здешних землях новгородская господа государила, как бывало?

    — Всяко цто бывало. Да давнёхо ни свеев, ни мурман не видали. Свейски-то бусы и шняки полста лет тому новгородчи со своих лодий побили, ко Двинской губе-от не сподпустили их. А годов за тридесять до того мурманы гостили. Полтысяци так голов нагрянули морем. Пожгли монастырский погост на Варзуге-реке, потом на Двине разохотились — монахов николо-корельских да михайловских посекли, други погосты да сельцы разору предали. Двиняны у них две шняки отбили. Остатние незваные гости едва-от ноги за море унесли.

    — А финских людей из Каяни свей насылают в набег?

    — О таком не слыхано.

    — Добре. Ту землю корельскую у Каяно-моря, с которой Новгород некогда брал дань, свей на словах доныне за Русью признают, а молчком заселяют ее своими данниками, финским племенем. Поставили крепостицу и межевой камень, за который государевых людей не пускают ни торговать, ни промышлять. Пока еще мало там той финской чуди, ну а как наплодится, верно дело, свей против нас ее станут насобачивать. Государь Иван Васильевич, дай ему Господь многая лета, изъявил желание вернуть ту землю со всею корелою, живущей на семи реках, под свою державную руку, а пришлых финских людей изгнать и селения их пожечь.

    Причины, по которым великий князь московский заратился на свеев, были хорошо всем известны. Несколько лет назад свейский наместник северной Каяни, Норботнии по-тамошнему, приказал схватить большое число новгородцев и русских корел, что промышляли рыбу у тех берегов Каяно-моря. Их обвинили в нарушении границы и грабеже да по-быстрому казнили: кого повесили, кому отсекли руки. Кому-то удалось бежать из плена. После того свейское войско двинулось на порубежье и заняло русско-корельские земли. Государь в то время был занят, воюя с Литвой. Только в прошлом году развязал себе руки для отпора свейской наглости. Рать Ушатых была уже третьей в этой войне.

    — Из тех людишек, цто от королевского плена сбегли, двое в Колмогорах осели, — сказал Истратов. — На двоих две руки, обоя левые.

    — А что, Акинфий, — предложил князь Петр, после долгого молчания отбросив тяжкие думы о государевых делах и русских обидах от иноземцев, — не позвать ли баб-песельниц? Что-то уныло у нас стало. Пускай споют быль-поморщину да развеселят.

    — Баб-от можно. Да как бы они пущщой тоски не навели своей поморщиной.

    — Пошто так?

    — Убыток в мужиках об этом годе велик, а год-от начался только. С весновального промыслу... зверобойного знацит, семеро не вернулись. На льдине унесло. На мироносицкой седмице две лодьи в море вышли, обеи о камни расщепило. Да на Груманте, на острову в дальнем море, пять-на-десять целовек по осени остались. Сколь из них зиму пережили, церез месяц только узнаецце, как путь дотуда ляжет.

    Окольничий Головин поежился.

    — Вот радость велика, море это ваше.

    — А у нас, господине, так говорят: и радость, и горе помору — все от моря. Море наше хлебно поле. Море кормит, море и хоронит. Во всяко плаванье смертну рубаху берут, цтоб сразу и обрядиться, ежели приспеет последний-то срок...

    — А у нас говорят, — государев посол опрокинул в себя кубок с хмельным медом, — пьяному и смелому море по колено. Истома!.. Где наш датчанин, прах его побери?

    — Мистр Давыд лежит, где его со вчера положили после опробованья медов в погребах у сотского Трофима Исленьева. С утра только морсу изволил отведать.

    — Слыхали?! — отнесся окольничий к братьям Ушатым. Вздел палец. — Посол короля Юхана. Большой человек. Королевский боярин! А к русским медам пристрастен.

    — На государевом дворе боярские дети переусердствовали, — развел руками подьячий. — Велено было поить не до изумления, а до веселья. Кто ж знал, что оне столь падки окажутся.

    — Как повезем-то? — озадачился Андрей Тимофеевич. — Вдруг за борт нырнет?

    — Державнейший не помилует... — покачал головой Истома.

    
...Митроха ждал на истратовском дворе дядьку Ивана Никитича, трапезовавшего в доме с Ушатыми и государевым послом Головиным. Истомясь бездельем, он подсел на завалинку к дворскому послужильцу. Тот оказался колмогорским жильцом, хаживавшим прежде в море.

    — А где оно, море-то? Все только о нем говорят.

    — Море-то? Дак отсюль не видать. По Двине ешшо семьдесят верст проплыви — вот те и море.

    Митроха вздохнул.

    — Воли-то сколько тут. Простору.

    — На Москве небось такого нету?

    — Нету.

    — Оставайся.

    — Пращур мой тут остался. В землю лег.

    — Ну?! — удивился двинянин.

    — Вот те ну! Где такое место — Варзуга-река?

    — То на Терском берегу. Как из морскова Гирла в окиян плыть, по левую руку тот берег.

    — Живут там монахи?

    — Был ихной погост в стары годы, от Николы Корельского цернецы, цто у Двинской губы. Сейцяс только село, монасей нету. А на цто тебе?

    — Там он лежит. Погиб от мурман-находников. Чернецы, которых не зарезали, его погребли.

    — Быват, — покивал служилец, перекрестясь.

    — А мурманы — они кто? — наседал Митроха. — Где живут?

    — Мурманы-то... дак немчи и есть. Кто ж ешшо. А мурманами зовуцца от моря Мурманска, моря-окияна, которо лопску землю с северу моет. За тем морем далеко живут, на норвецком берегу. Оттуда и приходят на своих бусах-корабелках. В досельны-то годы, в старину бывалу, новгородчи с корелой ходили туда дань с тамошней лопи брать. Племя тако дикуще — лопяне. А и мурманы с нашей лопи дань берут.

    — Как же — и нам и им лопское племя дань дает? — удивился отрок.

    — Дает. Им-от, лопи дикой, все равно, кому давать. А даньщики ихные с нашими, быват, вздорили, быват, и бились. Порато бились. Ну, крепко, весьма, — объяснил двинянин незнакомое Митрохе здешнее словцо.

    Мальчишка задумался, затвердел скулами. Наконец сказал:

    — Мурманы, свей, каяны. Всё едино немцы. Возьму и я с них свою дань.

    От крыльца дома с высоким всходом донесся шум голосов, крики. Несколько послужильцев, среди которых были и посольские, и воеводские, ругались с оборванным и косматым простолюдином в войлочной поморской шапке. Мужик был плечист и здоров, как конь, в левой руке держал на весу толстый длинный сук. Всем видом говорил, что готов пустить свою дубину немедля в дело.

    — Пшел, дурень сиволапый, куда лезешь мохнатым рылом.

    — У князь-государя воинских людей хватает, чтоб еще безрукие в службу просились.

    Митроха пригляделся — одной руки у мужика впрямь не было. Он ушел с завалинки, чтобы послушать перебранку.

    — А я и одной рукой вас, робятушки, всех оземь тут положу, ежели захотите.

    — Чиво-о?

    Двое послужильцев пошли на наглеца: один подхватил брошенный кем-то на земле топор, другой заголил саблю. Мужик немного отступил, перехватил поудобнее палку и осклабился.

    — Ну коли не боитесь, робяты...

    Но драке не дали начаться. Меж противниками встряли, оттеснили по сторонам.

    — Ступай прочь, дядя. Мы убогих не трогаем. Был бы ты о двух руках, тогда и разговор бы был.

    — Робятки! — Мужик бросил дубину и пал на колени, перекрестил лоб. — Христом Богом прошу... возьмите с клятыми немчами воевать. Порато надо! Те окаянные нехристи руку мне отняли за так, а приятелев моих, с которыми промышляли рыбу на Каяне-море, голов лишили. А я им глотки грызть стану, только с собой возьмите, робятки! Воеводу покликайте, служивые! Ну крещеные вы аль нет?!.. Совесть-то у вас христьянская есть?

    Его вопли не слушали. Втроем взяв мужика под руку и за тулово, выволокли со двора. Следом бросили палку.

    Митроха подождал, пока служильцы уйдут от ворот, и выскользнул на улицу. Вытолканный взашей простолюдин сидел в траве у забора, поникнув, подогнув под себя ногу, и беззвучно содрогался. Отрок молча встал перед ним, сунув большие пальцы рук за пояс и размышляя. Мужик поднял голову, махнул единственной рукой, отгоняя его прочь. Из глотки вырвалось короткое глухое рыданье.

    — Хочешь воздать тем немцам? — спросил отрок и не дождался ответа. Присел перед мужиком на корточки: — Отдай мне свою месть. Я смогу. Мне они тоже должны.

    Но однорукий снова отмахнулся, стыдясь своей слабости перед мальчишкой.
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Гулкий плеск моря свивался в невидимый лохматый клубок с шумом ветра.

    Больше всего здесь было ветра, сосен и дикого валуна. Еще цветных мхов, сидевших на камнях. Остров Соловый оказался вовсе не соловой масти, как думал Митроха. Он был зелен, а бессолнечный свет ночей делал его густо-синим. Даже на безлесом берегу, среди вросших в землю ветхих валунов и криворуких, колченогих от вечного ветра берез остров казался дремучим, спящим от сотворения мира. Пришли люди, согнали самый крепкий сон, но разбудить совсем им стало не под силу. Лежит остров на пучине морской, накрыт небом — переливами цвета одно переходит в другое, будто лазорево-жемчужная утроба покоит этот кус земли, бережет его для чего-то. А души людей, попадающих сюда, нанизываются на суровую нитку вечности.

    Митроха испытывал на Соловце унылое беспокойство. Не понимал, зачем воеводы тратят здесь дни, когда нужно спешить, ведь северное лето короче, чем в низовских землях. Временами даже казалось, что остров обволакивает разум забвением и никто кроме него, Митрохи, уже не помнит, куда и для чего направляется рать. Дядька Иван Никитич, спрошенный о том прямо, лишь осведомился, почему он не пошел в монастырь для исповеди и причастия. Но Митроху в отличие от князей-воевод на разговоры с чернецами не тянуло.

    Тянуло, наоборот, прочь с острова. Хотя б на те клочки земли, что отпрядышами лежали вокруг Соловца. К Заяцкому острову отправилась большая часть насадов, плывших от Колмогор. Только три воеводских пошли к соловецким пристаням средь мелей, подводных скал, корг по-местному прозванию, и торчащих из воды плешивых каменных островков-луд. И то встать им пришлось в полутора верстах от монастырского причала, иначе б сели на брюхо. Намедни Митроха просился у Палицына отплыть с попутным карбасом на Заяцкий, но дядька не пустил. А нынче объяснил — для чего. От такого объяснения у Митрохи аж дух скрутило, как стираное полотно в руках бабы-портомои. Обида в груди встала нешуточная. Иван Никитич велел ему оставаться на острове, в монастырском жилье, и ждать возвращения рати из Каяни.

    — За что так со мной, дядька?! — взвыл отрок. — Ты ж обещался!

    — Ноне передумал! — отрубил сотенный голова. — Князь тебя доглядел, отсоветовал брать. Не на гульбу идем — на ратное дело. На дворе служить одно, а в сечу тебе рано соваться.

    — Да ты... да он... — У Митрохи дрожали от возмущения губы и затравленно скакал взгляд. — Да я же...

    — Остаешься! Будешь ждать меня или...

    — Не буду. — Отрок мотал головой, пятился. — Сбегу! Хоть на чем, а за вами поплыву. По-собачьи поплыву!

    — С игуменом я договорился, монахи за тобой приглядят. А утащишь у них карбас и один уплывешь — в море погинешь. И не такие умельцы да смельчаки, как ты, в нем смерть находят.

    И время-то какое обидное выбрал дядька Иван Никитич для такого разговору — перед самым отплытием, когда уже ветер дул попутный, поветерь на здешний лад, и ратные люди грузились на лодьи, а князь Ушатый о чем-то напоследок переговаривал с кормщиками у пристаней.

    Митроха не сдержал гнев, рвавшийся из него. Позабывши себя, стал орать на дядьку. Да и того не мог вспомнить после, про что так яростно кричал, ополоумев. Что-то про дядькину зависть к нему, будто-де не хочет Палицын, чтоб он, Митроха, показал себя воином, и будто позарился уже на его поместье. Что будто бы думает совсем втоптать его род в землю, самого Митроху за холопа в своем доме держит, а теперь еще хочет, чтоб он тоже в монахах сгнил, как черный поп Досифей...

    В чувство его привела тяжелая оплеуха. Устоял на ногах. Потер горящую скулу, поднял упавшую шапку, со злобой глядя на Палицына. Тот был немного растерян, однако спокоен. Митроха стал озираться — боялся позора. Но свидетелями его разговора с сотенным головой были только бездушные камни на берегу, волны и крикливые чайки. Палицын будто знал — увел мальчишку подальше от лишних глаз и ушей.

    Отрок бросился бежать. Вылетел на тропу, ведущую к монастырю, помчался в другую сторону. Задыхаясь от бега и ненависти, сжимавшей горло, впрыгнул на первую же сходню. За бортом лодьи на пути у него вырос дворовый служилец Палицына Гераська — тулово как бочка, руки что весла. Митроха не стал с ним спорить, скосил глаза на другой насад.

    — И туда не пролезешь. Там Климята поставлен.

    Про третью лодью и думать не стоило, на ней княжьи люди досматривают. Отрок спустился на берег, чуть не плача от бессилия. Ушел с каменистой полосы в траву, сел, подтянул колени к груди. И все время, пока пристанские монахи-служки не убрали сходни, отчаянно ждал, что все-таки позовут. Но дядька Иван Никитич взошел на лодью, не оглянувшись.

    Митроха встал.

    — Равк, — тихо сказал он. Повторил громче: — Равк! — Он и хотел услышать ответ, и боялся. Страсть пересиливала страх. — Ну отведи же меня на лодью, чертов Равк!!

    Насады один за другим отходили от пристаней, разворачивались, бежали в море. «Обманул!»

    Отрок опустился в траву, уткнулся лбом в колени. Не видел, как вдали на первой лодье, миновавшей опасные корги, развернули парус. Но не успели поставить парус на второй, как головной насад обронил белое полотнище и стал поворачивать. Возле него на воде темнело пятнышко — карбас.

    Когда Митроха кое-как совладал со своим горем и глянул в море, его ошеломило зрелище приближающихся насадов. Один за другим они подходили, убирали длинные весла, причаливали, выметывали якоря, принимали сходни. С головного первым сошел хмурый воевода Петр Ушатый. За ним, как репа из мешка, посыпались по сходням боярские дети, походная челядь. Заложив руки за спину, князь Петр смотрел, как перепрыгивает через прибрежные волны карбас.

    Служильцы вытащили лодку на берег. На руках у них повис полумертвый от усталости вёселыцик. Стал говорить что-то подошедшему князю. Из карбаса вынесли еще одного, положили наземь. Митроха разглядел обломок стрелы, глубоко засевшей в плече.

    На берегу стало густо от множества людей. Все говорили разом, но Митроха никак не мог вникнуть в смысл речей и криков. Его занимало совсем другое — он видел перед собой опустевшие лодьи и сходни. Подошел ближе. Никто не обращал на него внимания.

    Мальчишка юрко взбежал по шаткой доске, прыгнул через борт. Метнулся к спуску под палубу, нырнул в полутемную дыру. Утроба насада была загружена лишь вполовину. В обычное время здесь складывали купеческий товар, а сейчас только несколько бочек с водой и соленой рыбой да мешки с крупой и сухарями. Отдельной грудой, укрытой промасленным полотнищем, лежал воинский снаряд — доспехи-куяки, кольчуги, щиты, шлемы с наголовниками, оружие. Кучей свалены стеганые доспехи-тегиляи. Митроха подцепил один из них, ужом прополз между бочками и затулился на подтоварье у самого борта, за которым плескала вода.

    Сердце бешено бухало. Он устроился удобнее на мягком тегиляе, закрыл глаза, нащупал на груди гривну. Теперь можно плыть.

    
...Снилось отроку, будто дядька Иван Никитич отвешивает ему одну за другой крепкие затрещины. Митроха вскрикнул от особо увесистой, по лбу, и проснулся. Долго ошеломленно соображал, что с ним и где он. Его мотало из стороны в сторону, больно било по голове, спине, плечам. В ушах стоял страшный грохот и свист. На полу, где он сидел, было мокро — откуда-то натекала вода. Душа сжалась от ледяного ужаса.

    Он пробрался на ощупь меж тяжелых катающихся бочек и вскарабкался наверх, на палубу. Сразу обдало промозглым холодным ветром. Спотыкаясь о сидящих и лежащих повсюду людей, то и дело валясь с ног от чудовищной качки, мальчишка добрался до кормы. Там на руле обвисал кормщик — удерживал всем туловом лодейное кормило. Митроха схватился обеими руками за веревку-дрог. Палуба вдруг ушла из-под ног, и он полетел на доски. Над судном выросла, а затем обрушилась огромная черная волна. Рот наполнился горьким морским рассолом.

    — Что это?!

    — По-мо-ги! — простонал судовой вож, из последних сил напирая на рулевой брус.

    Подкормщиков вблизи не было. Митроха навалился на кормило. Острое ребро бруса тут же врезалось ему в грудь, сдавило дыхание, глаза выпучились от боли и страха. «Так вот оно какое — море!»

    — Поперек волны нать держать, не то враз опружит, — прокричал кормщик.

    Митроха, сжав зубы, держал.

    — Потонем?

    — На корги не бросит, дак и не потонем. Не бойсь, паря. В море беду-то терпеть не диво.

    Сколько же он проспал под палубой? Не слышал даже, когда выходили в море. Но когда б ни вышли, такого — вот этого — не должно было быть! Небо свинцово давило на водяную бездну, которая бесновалась, затягивала насад в свою черную глубь, а потом подбрасывала как щепку, вырастала впереди стеной и разбивалась о палубу в смертоносные клочья. Митроха едва стоял на ногах, дрожавших от напряжения. Когда же все успело так измениться? Будто ад растворил свои врата.

    — Охти мне! Море — измена лютая, — словно прочел его мысли кормщик. — Дак и без страха Господня по нему не походишь.

    Вдруг стало легче. Рядом с Митрохой на брус легла еще пара рук.

    — Ты откуда взялся, ушкуйная голова? — Иван Никитич был гневен, но все же пересердить море и он бы не смог.

    — Ветром, дядька, занесло, — без сил пробормотал отрок.

    Он отвалился от руля и в изнеможении опустился на залитые водой доски. Обвязал себя в поясе дрогом. Подполз к борту и ухватился за лодейное ребро.

    Лютой смертью умирают поморы. Но они сами ее выбирают. А ему-то за что?..

    
...За ночь, расцвеченную серо-зелеными и лиловыми красками, море устало беситься. За укрывшими лодью островками вовсе было почти тихо. Позади над пустыми клочками земли и в проливе меж ними стояла пепельная мгла. Митроха, едва опомнясь от смертного страха, оборачивался за корму и не верил, что спаслись. Когда насад понесло к островам, кормщик закрепил руль вервием, истово перекрестился, сбегал куда-то и вернулся с белой рубахой в руках. Стал тут же, у кормила, натягивать ее поверх своей, насквозь мокрой. Лицо помора сделалось совершенно спокойным и даже, почудилось Митрохе, торжественным. Тут уж у него и надежд никаких не осталось — судовой вож лишился рассудка, а лодью сейчас разобьет о скалы.

    Когда этого почему-то не произошло, кормщик огляделся, с трудом стянул налипшую рубаху и снова припал к рулю...

    Митроха отвязался и встал на ноги. Лодья оживала говором, людским движением. Служильцы быстро перекидывали из рук в руки черпаки-плицы, выметывая за борт воду из чрева лодьи. Дядька Иван Никитич тревожно оглядывал окоем за кормой. Митроха поежился от мысли о двух других насадах.

    Впереди лодьи темнела полоса — земля.

    — Ha-ко, куды отнесло, — вертя головой и сверяясь со своими приметами, удивился кормщик. — Быват, Шуеречка губа? Правили-то по Кемску, ан вона как. Ну теперя, стало, до Шуеречка села бежать, обратнова ходу нету нонь. Погодить нать.

    — Сколько от того села до Кеми? И сколь ждать придется? — удрученно спросил Палицын.

    — Дак верст триццать, быват. А кто тебе, господине, скажет, когда-от море затишеет? Анде, может и по три дни, и по пять взводнем пылить. Кто морем живет, тому ждать не по диву, а в свычай.

    Митроха подошел к ним ближе, потыкал носком сапога в мокрую белую рубаху, комом лежавшую на досках.

    — А это чего?

    — К смерти обряжался, — просто ответил кормщик, отвернулся и закричал служильцам-двинянам, знавшим морское дело и помогавшим ему вести лодью: — Мартьян, Силантей! Райну вздыньте, ветром пойдем.

    Подкормщики потянули дроги. Поперек лодьи вздулось широкое полотно паруса.

    — Рочи дроги! Силантей, вожжи мне!

    На плечо засмотревшегося Митрохи легла тяжелая рука. Он вздрогнул. Дядька с силой развернул его к себе.

    — Раз уж ты здесь... Я жду.

    — Чего, дядька? — насупился отрок.

    — Когда повинишься передо мной. Или думаешь, спущу тебе всю ту брехню?

    — За что виниться-то? — Митроха упрямо не понимал. Давешний разговор на соловецком берегу остался где-то далеко-далеко, за морским лихом, и не помнился вовсе.

    — Не дуркуй, Трошка, — предупредил кормилец. — Ты каких только смертных грехов не положил на меня с полоумья. Я, выходит, злодей каких мало — и тать, и душегуб, и змей подколодный. Отца твоего поклялся сгубить и разве что матерь твою не снасилил. За такое бы тебя в монастырскую темницу, на покаянный хлеб с водой...

    Митроха изумленно отворил рот. Палицын долго смотрел ему в глаза, ставшие пустыми, как у дитяти. Наконец вздохнул.

    — Пади на колени, михрютка. — Отрок послушно стукнул коленками о доски настила. — Целуй руку. — По губам ему плюхнула дядькина десница. — В Кемь придем, там решу, что с тобой делать.

    — Дядька, а почему лодьи тогда вернулись? — угрюмо спросил Митроха. — Кто в том карбасе был?

    — Промысловые мужики с дальнего становища. — Палицын стал еще более суров. — Видели, как через Горло прошло три десятка немецких шняк. Свей либо норвежане к нам пожаловали.

    — Мурманы!

    Душа у Митрохи всколыхнулась.

    
* * *

    
Село Шуерецкое жило на реке Шуе, которая с большим шумом падала через пороги в морскую губу. Насад через пороги пройти не мог, его оставили на якорях у Песьей луды. На двух плоскодонках, спущенных с лодьи, переправились к берегу. До селения оттуда было четыре версты, а в половине пути стоял монаший скит, соловецкая отрасль. Монастырь владел на Шуе луговыми пожнями, лесными угодьями и долей в рыбных заборах.

    Этот берег моря звался Корельским. Между селами, погостами и промысловыми становищами здесь была только одна дорога — морская. Матерая земля заперлась непроходимым лесом, тайболой по-здешнему, болотами, побережными скалами.

    Покуда море непогодило, сотенный голова Палицын свел знакомство с шуерецким старостой. Вместе с ним обошел на реке корабельные станы, где шили карбаса для государевой рати. Корабельщики не подвели — Иван Никитич насчитал дюжину готовых речных суденок. Каждое могло вместить до двух десятков человек с припасом и всем снарядом. Дожидались только пешей рати, отправленной из Колмогор через Онежский берег и до Шуи-реки пока не добравшейся.

    На другой день Митроха сидел на высоком камне-голыше у реки и рьяно отмахивался веткой от липкого северного гнуса. Он следил, как три скитских монаха плавают на карбасе вдоль забора из бревен и прутьев, перегородившего реку на версту выше села. Чернецы с помощью воротов на заборе вытягивали из воды верши, укрепленные кольцами на кольях, вбитых в дно. Каждая верша, плетеная из коры и бечевы, была размахом в сажень, и чтобы вытащить улов, монахам приходилось браться за нее втроем. Двое держали, а третий орудовал в верше деревянным горбылем. На дно лодки хлестко вываливалась некрупная семга-межонка, какая бывает только летом.

    Рыбы в реке было так много, что Митроха видел шевеление ее массы под водой перед забором. В конце концов и карбас тяжело осел под грузом улова. Чернецы подплыли к берегу, и один выпрыгнул из лодки. Карбас поплыл вниз по течению, а высаженный монашек должен был топать пешком.

    — Управимся на пороге, Феодорит! — махнули ему из карбаса.

    К забору от села подплывали на веслах еще несколько карбасов с гомонящими женками. Все шуерецкие мужики разъехались на лето по становищам для морского промысла, оставив баб хозяевать на реке.

    Чернец не торопился в путь. Он снял с головы скуфью, наклонился к воде и стал плескать в лицо. Погода стояла паркая, хоть солнце и пряталось за облачной пеленой. Митроха решил подойти.

    — Ну и сколько тебе лет? — с вызовом спросил он.

    — Шестнадцатый. — Монашек оглянулся, встал. — А что?

    Митроха пожал плечами, выразив все свое пренебрежение.

    Он пристально смотрел на юного инока. Ему вспомнился серебряный складень от ростовской женки.

    — Так это ты, что ли, Федька?

    — До пострига был Федор, — удивился монашек. — А откуда тебе... — Он нацепил скуфью и вдруг изменился в лице. — Ты видел матушку?! Ты из Ростова?! Да? Скажи, тебе матушка про меня говорила? Говорила? Что она сказала? Простила ли меня?.. А отец?..

    Сгоряча инок чуть не схватил Митроху за рубаху. Росту они и впрямь оказались почти одного, но чернец был хлипче телом.

    — Да чего пристал. Не знаю я твою матку. На Соловецком острову монахи про тебя поминали.

    — А. — Феодорит сник.

    — Слышь! А ты зачем монах? — снизошел Митроха.

    Инок не ответил.

    — Ну и дурень. Эй, погоди! — Мальчишка нагнал чернеца, побредшего прочь. — У вас в скиту знают, куда подевались монахи из погоста на Варзуге-реке?

    — А тебе на что?

    — Те монахи могли знать об одном человеке. Он погиб от мурман. Это давно было.

    — От мурман? Это было совсем давно, — подтвердил Феодорит.

    — Теперь они снова пришли. Слыхал? Если мы их не отобьем, они могут и сюда приплыть. Пожгут вас и вырежут.

    Монашек со странной отрешенностью взглянул на него.

    — Может быть, старец Андроник что-нибудь слышал про твоего человека. Тебе надо поговорить с ним. Он пришел на Поморье даже раньше, чем преподобный Савватий, начальник всей Соловецкой обители. И встречал некоторых николо-корельских монахов, тех, что уцелели тогда.

    — Да ну, — не поверил Митроха, — так долго не живут.

    Он был к тому же разочарован, что не удалось напугать монашка.

    — Старцу Андронику сто девять лет. Пойдем...

    
Три версты до скитского жилья промелькнули почти незаметно, если не считать избитых по камням ног и до крови искусанных комарами лиц. Перед избой-кельей Феодорит попросил Митроху подождать и скоро позвал.

    Старец Андроник был не просто ветхим. На отрока он произвел впечатление ветхозаветного. Длинная, ниже веревочного пояса борода была совершенно бела, как сугроб после вьюги. Руки будто выделаны из тончайшего желтого пергамена. На лице не было места, свободного от глубоких складок. Брови мохнатели заиндевевшими кустами. Старик не вставал с низкого деревянного седалища. Казалось — если поднимется, то сейчас же рассыплется.

    Но светлые очи из-под нависших век смотрели цепко.

    — Я слышал о том человеке, — продребезжал старец. — Однако смутно. Он жил не в Корельском погосте, а в лопском сийте. Лопари живут родами. Один род — один сийт, погост по-нашему. Когда пришли норвецкие люди, он вышел к ним на берег и сражался. Он был воин. С ним был слуга, тоже погиб... Кто он тебе, отрок?

    Митроха вытер пот, выступивший капельками от волнения.

    — То мой пращур. А что он делал в этом... в лопском погосте?..

    — Если этого не знают в твоем роду, то я и более того не ведаю. Наверное, об этом знали лопари. Но их сийты не стоят на месте. Их потомков тебе не найти. Да и для чего тебе их искать? Что ты хочешь найти? Твой пращур положил жизнь за други своя, его дух водворился во благих обителях. Иноки позаботились о христианском погребении тела... Ты молишься о нем?

    — Я? — Митроха замялся. С этим стариком, похожим на святого пустынника с иконы, поневоле не хотелось темнить. Напротив, росло желание довериться старцу. Мальчишка оглянулся на Феодорита. Тот стоял столбом у порога и, кажется, даже не прислушивался к разговору — был где-то внутри себя. Митроха расстегнул ворот рубахи и неспешно снял с шеи гривну. Протянул старцу. — Они застали его еще живым. Он отдал им это и просил переслать с надежным человеком его жене, моей прабабке... Цепь тоже из золота.

    — Ты прячешь ее на себе, — не спросил, а утвердил старец, рассматривая гривну. — Это лопские знаки. А тут буквицы... Где-то я уже видел такую... или похожую... Как звали твоего предка?

    — Григорий Хабар. Он был боярский сын.

    Гривна выпала из рук монаха. Митроха быстро подхватил ее с пола. Старец Андроник вперил очи в пространство перед собой.

    — Я помню... Так значит, Григорий забрал эту вещь у него. Тот человек был выученик лопских колдунов... и тоже называл себя князем... Московский боярин Иван Палица с сотней служилых людей разорил это разбойное гнездо в вологодском лесу...

    — У кого — у него? — Митроха был ошеломлен. — Ты, отче, знал моего прадеда?! И пращура Палицыных?

    Старец, будто не слыша его, обратился к Феодориту:

    — Помнишь, о чем мы с тобой говорили? Сей лопский народец трудно будет вырвать из лап диавола. Они опутаны своим колдовством будто сетью.

    — О чем ты ему говорил? Отче, расскажи мне! Какое разбойное гнездо?! — взмолился Митрофан, бросившись к ногам старца.

    Он знал, что когда-то боярский сын Григорий Хабар был сослан великим князем в Вологду на покаяние. Об этом любила сказывать мать. За неведомые дела Хабар полгода бил поклоны и утруждал постом плоть в Спасо-Прилуцком монастыре. А до того в вологодских лесах с ним приключилось некое таинственное диво, и там же, в дремучем бору, нашлась ему невеста, Митрофанова прабабка. Был Митроха маленьким — слушал эти материны повести как страшную сказку со счастливым концом: сели они пирком да за свадебку, стали жить и добра наживать.

    Но продолжение у сказки, которое мать не сразу ему поведала, а лишь когда подрос, оказалось странным: пятнадцать лет спустя Хабар уплыл в полночные земли неведомо для чего и не вернулся. Теперь ее продолжение стало еще и жгучим.

    — Тебе не надобно знать это, чадо, — качнул белой головой монах. Ласково положил ладонь ему на макушку. И обжег приговором: — Брось эту вещь в огонь!

    Митроха разочарованно вернул гривну на грудь, спрятал под рубахой и, не сказав ни слова, кинулся вон из кельи.
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— Чего тебе? — сердито спросил отрок вставшего за спиной у него монашка.

   Он оседлал толстый рогатый ствол-плавень, выброшенный рекой. Неподалеку, против скита на всхолмье, к воде спускались мостки. По ним от лодки-осиновки к монашьему поселению и обратно ходили два нелепых на вид мужика. Оба были низкорослы, кургузы, в расшитых цветными лоскутками рубахах, в кожаных чоботах с загнутыми мысами, в маленьких островерхих колпаках. Сначала они оттащили в скит сеть, полную рыбы, теперь грузили свою долбленку тяжелыми мешками.

   — Почему ты не уходишь?

   — Кто эти чучелы? — Митроха кивнул на мужичков-невеличек. — Кореляки?

   — Нет, лопляне. Они иногда приплывают, выменивают в скиту соль и зерно. Выше по реке у них летний погост.

   — Лопляны?! — Митроха соскочил с бревна. — А по-нашему они говорят?

   — Немного. Вон тот, Одгэм. Я от него учусь их молви, а он от меня русской.

   — Так ты их знаешь? — Размышлял мальчишка недолго: — Если я покажу им мою гривну, они захотят ее украсть?

   — Лопари никогда ничего не крадут. Они добрые и простодушные.

   — Ага, добрые. Ты что, про лопских колдунов не знаешь? Мне еще в Колмогорах про них всякого наплели. Вон, даже твой старец сказал.

   — Это оттого, что они Христа не знают...

   — Позови этого, — оборвал Митроха монашка, — как ты его назвал?

   — Ты разве не слышал слов старца? Брось свою гривну в огонь.

   Феодорит отшатнулся и едва не упал, когда Митроха наскочил на него со вздетыми кулаками и заорал:

   — Глуподырый остолбень! Как я без нее узнаю про моего.... про Хабара! Забыл, что твой старец сказал? Тот, от кого гривна, называл себя князем! Я должен все узнать! А ты или поможешь мне, или не мешайся под ногами!

   — Послушай, а почему старец сказал — тоже? — Инока не задели его вопли, он остался смирен. — Тоже называл себя князем. Кто еще? Твой пращур был княжьего рода?

   Митроху словно огрели обухом по темени. Ведь ничего такого он старцу не говорил. Инок не дождался ответа.

   — Прощай. Я не могу тебе помочь. — Феодорит слегка нагнул голову в поклоне и зашагал к скиту.

   — Стой! — крикнул Митрофан. — Я видел в Ростове твою мать. Она приходила к сотенному голове.

   — Что она говорила? — Монашек порывисто вернулся.

   — Скажу, если позовешь лопина и будешь толмачить, — отрезал мальчишка.

   Инок задумался.

   — Хорошо. В этом нет худа... Одгэм! Иди сюда.

   Лопари закончили погрузку мешков и готовились отплыть. Тот, которого позвал инок, поспешил к ним. Заулыбался. Что-то сказал, подойдя.

   — Чего он лопочет?

   — Спросил, здоровы ли мои олени. Это лопское приветствие, — смутился Феодорит. — У меня нет никаких оленей... Тирву, Одгэм!

   Митроха хмыкнул, рассматривая лопскую породу. Ростом мужик был чуть выше его плеча. Порты и рубаха выделаны из кож. Лицо темное, задубелое, а светлая борода росла жидкими клочьями. Голубые глаза с красноватыми белками любопытно уставились на отрока.

   Чем дольше они смотрели один на другого, тем настороженнее делался лопин. Он больше не улыбался.

   Митроха снял с шеи гривну. Не выпуская из рук, показал мужику одной и другой стороной. Золотой кругляш тотчас приклеил к себе взор лопаря. Феодорит что-то сказал ему.

   Одгэм взволнованно зачастил на своем наречии.

   — Он говорит, что это бог, — переводил инок. Поправился: — Идол. И что ты, наверное, большой человек, богатый, раз у тебя такой...

   Лопин не дал ему досказать. Ударил себя ладонью в грудь:

   — Одгэм тоже есть кедьке-табай. Не такой. Твой красивее.

   — Покажи.

   — Э-э, свой кедьке-табай не показывай чужим. Плохо.

   — Я же тебе показал свой.

   — Твой коль-табай пустой. Я вижу. Иммель ушел из него. Ты давно не делал лоахт.

   — Не приносил идолу жертв, — с отвращением перетолмачил Феодорит.

   — Каких еще жертв? — растерялся Митроха.

   — У всех иммель есть сайво-вуонгга. Духи, которые служат. Они скажут, какой лоахт надо. Тогда бог вернется.

   Лопин снова уткнулся воспаленными глазами в гривну. И вдруг попятился, вскрикнув. В страхе залопотал по-своему, тыча пальцем в золотой кругляш.

   — Он говорит, что ты, наверное, получил этого табая от великого кебуна... Так они называют своих колдунов... Говорит, это Каврай-олмак. На волке. У него в руках куамдес, волшебный бубен. Этот иммель покровитель кебунов и нойд, лопских жрецов...

   — Бубен? — пробормотал Митроха. — А я думал — щит.

   — Господи! — Инок, опомнясь, чуть не взвыл и схватился обеими руками за голову. — Спаси мя, грешного, очисти язык мой!.. Одгэм, ведь ты обещал не носить идолов в скит! Ты согласился принять христианскую веру. Я же тебе поверил!

   — Э-э, — мужик хитро усмехнулся, — у лопина много врагов. Лесные звери. Злые духи. Чудины. Яммии. Богов тоже надо много. Еще один, сильный бог рууш, хорошо.

   Феодорит, простонав, бросился прочь. Митроха вдумчиво потыкал пальцем в процарапанные значки на гривне.

   — Что тут нарисовано? Опять вроде бубен? И гора какая-то?

   — Одгэм не знает, — заверил лопарь. — Но есть, кто узнает. К нему плыть через море, на Куз-ойвэ. Однако страшно. Он злой кебун. Я поплыву. Он будет киковать для меня. Ты со мной?

   — Да, — не раздумывал Митроха. — Только Федорку нужно уговорить. Твой кебун небось по-нашему не толмачит.

   Монах убежал недалеко. Стоял на берегу ниже по течению и с непроницаемым лицом взирал на поток воды. На предложение Митрохи даже не обернулся.

   — Нет. Старец Зосима ни за что не отпустит меня на Кузова. Я и сам не хочу. Там старые лопские кумирни и могильники.

   
* * *

   
Круг всхожего солнца пламенел над кромкой безбрежных вод, в той стороне, где был выход из моря в океан — Горло. В той же стороне, но намного ближе лежала Соловецкая земля, а еще ближе — Кузовские острова. Плыть до них на карбасных веслах — полдня. С парусом и того меньше.

   В путь отправились, когда море вздохнуло — кроткая вода отлива пошла на большую, приливную.

   Утреннее море оглушало тишиной. Поверхность воды была гладкой, будто начищенное серебряное блюдо. Ни взводенок над отмелым местом нигде не плеснет, ни чайка не разорвет кличем безмолвие. Только скрипели тихо уключины, полоскались весла и напевал под нос Одгэм. Митроха не сумел разобрать в лопской песне ничего кроме «го-го-го, ла-ла-ла».

   — Экая прорва воды. — Поежился он, вспомнив, как ярилась недавно морская бездна.

   По правую руку от них проплывал остров. Вдалеке виднелся еще один, крупнее.

   — А все-таки твой Зосима отпустил тебя, — громко сказал Митроха иноку, скорчившемуся на другом конце карбаса. — Знаешь почему? Это я его попросил.

   — Ты?

   — Разве ты холоп его, чтобы он беспрекословно распоряжался твоей волей? Я так и сказал ему.

   — Если старец скажет мне пойти в огонь, я исполню, — спокойно и очень серьезно промолвил Феодорит. — Он позвал меня и велел плыть с тобой на Кузова. Я не знаю зачем. Он ничего не объяснил, только наказал взять съестной припас на семь дней. Тебе для разговора с колдуном хватит и одного дня.

   — К утру вернемся. Завтра идем в Кемь...

   Митроха вскочил и заорал. За бортом карбаса в толще воды ему привиделась страшная белая морда, всплывавшая из глубины к лодке. Отрок схватился за саблю.

   — Белый дьявол! Там!..

   О днище карбаса глухо ударило. Лодка покачнулась. Но на лопина и Феодорита вопли Митрохи не произвели должного действия. Одгэм продолжал грести, а монах невозмутимо смотрел в воду. Глядя на них, мальчишка перестал в ужасе прыгать с саблей.

   Однако лодка продолжала раскачиваться.

   — Это белуха, — объяснил инок. — Они любят чесаться обо что-нибудь. Наш карбас приглянулся ей. Она не причинит вреда.

   Митроха посрамленно сел и стал молча высматривать диковинного зверя. Скоро белухе надоело тереться о днище, и она, кувыркаясь, выплыла из-под лодки. Отрок разглядел короткие плоские передние лапы, горбатый лоб.

   Карбас шел проливом между двумя полосками земли — матерой землей и долгим островом.

   — Шуйская салма. Из нее пойдем в голомянь. В открытое море.

   Юный монах говорил как заправский помор, всю жизнь проживший на морских промыслах.

   — Салма — это чего?

   — Пролив.

   — А вдруг свей покажутся?

   — Не покажутся. Они, должно быть, грабят сейчас Терский берег или Кандалуху.

   Феодорит, конечно, не мог знать наверное, но Митроху его слова успокоили.

   
* * *

   
Слуга тронул за плечо князя Петра, нечаянно задремавшего сидя на лавке. Ночью воевода не спал. Подсчитывал, достанет ли сил разбить свеев, и по всему выходило, что не хватит у него ни людей, ни лодий. У кемских пристаней стояло лишь семнадцать насадов. Два под командой брата Ивана с Соловков отправились в Сороцкую волость. Один с сотенным головой Палицыным сгинул в море. Большая часть карбасной рати еще не прибыла. А если встретить свеев, потерпеть от них поражение, на море ли, на горе, как здесь говорят про любой берег, — и провалить государево дело? Не дождется великий князь, чтоб его рать ударила врагу в спину, по каянскому рубежу. Да и леший знает, где сейчас искать тех свеев. Море — оно большое.

   И еще о другом болела голова — успели ли пройти через Горло четыре лодьи-коча окольничего Головина, прежде чем там объявились вражеские шняки. Или же страждет ныне Андрей Тимофеич в свейском плену?

   — Что? Палицын нашелся? — Воевода потер веки.

   — От Палицына вестей нету. К тебе, свет-князь, человек лопский просится.

   — Что за человек? Зачем?

   Ушатый умыл лицо водой из бадьи.

   — Просится. На русской молви бормочет. Божится, что дело важное.

   — Бесами своими, что ли, божится? — Князь сел за стол. Стряхнул покров с кувшина, понюхал. — Вот скажи, Прошка, отчего это все здешнее молоко воняет рыбой?

   — Тутошние хрестьяне кормят коров сушеной рыбьей требухой. Сена у них мало, трава худо родится. Вот оно и того... отдает.

   Воевода, морщась, отпил половину, вытер губы и усы.

   — Давай своего сыроядца...

   Лопский мужичонка робко протиснулся через порог горницы. И без того некрупный, при виде хмурого начальника русской рати он умалился еще более. По собачьи искательно смотрел из-под длинных волосяных сосулек, налипших на лоб.

   — Драствуй, княза.

   — Излагай.

   — Мой хозин Пудзэ-Вилльй. Его вежа живет на Чупаньге, а олени пасутся на Тохт-суллэ, Гагачем острове. Моему хозину служат много ноайде-вуонгга, много духов. Все нойды из сийтов возят к нему сыновей, чтобы он учил их...

   — Прошка! — Воевода зевнул. — Гони прочь этого лешего. Что он тут плетет?..

   — Не гони, княза! — всполошился лопин. — Мой хозин тебе скажет важно дело. Он знат, где идут воины чуди. Свей идут в нагон на людей рууш. Пудзэ-Вилльй может остановить. Он сделает погоду, и вся чудь пропадет в море. Никто не выплывет. Мой хозин будет варить свой котел, бить в куамдес и звать своих сайво. Они очень злы, эти сайво, они погубят воинов чуди.

   — О чем это он? — в недоумении спросил князь Прошку.

   — Кажись, бает, будто его хозяин колдун. Заколдует свеев, ежели ты, князь, захочешь. А чудью они всех немцев оттудошних зовут. Так, что ль, шлында лопская?

   — Так, так, княза. Чудь много раз в нагон на саами ходила, убивала много. Мой хозин поможет тебе и твой большой княза. А ты попросишь большой княза, и его люди больше не придут к Пудзэ-Вилльй за шкурами зверей, не будут брать его добро.

   — Хочет, чтоб его от дани ослобонили, свет-князь, — объяснил слуга.

   Лицо князя Петра Федоровича набрякло теменью, как громовая туча.

   — Так говоришь, будто твой чародей знает, где теперь свейские шняки? Где же?

   — В Кандалуху помалу идут, сторожатся. Пудзэ-Вилльй сажал меня в лодку, говорил — чудь у Терья-пакх, у Туры-скалы. Бьют поморски станы. По рекам до погостов рууш не идут. В Кандалуху метят. Там люди большой княза сидят на шкурах со всех сийтов и на земчуге от корелы. В Кандалухе теперь порато богато. Но туда не вся чудь пойдет. — Лопин растопырил пальцы обеих рук. — Столько поплыли от горы в море. Пудзэ-Вилльй не сказал куда.

   — Ну а Чупаньга твоя где?

   — До Кемь-реки и до Кандалухи от Чупаньги однова долго плыть, княза.

   — Посредине, значит. А твой колдун, знать, сквозь землю видит, где свей идут. И за свое бесноватое кликушество желает леготы от государя? Прошка! Чтоб духу этого огузка тут не было! Пускай передаст своему хозяину, что великий князь московский не меняет государскую пользу на мракобесие! Чего сдумали-то, сыроядцы лешие, нечисть болотная!.. А не то велю плетьми отходить, чтоб бесов-то, аки в Писании, выгнать!..

   Прошка ретиво вытолкал взашей лопина и вылетел сам, захлопнув дверь от греха подалее. Воевода был не скор на гнев, но как распалится — шибко тяжел на руку становился.
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Митроха уперся плечом в громадный угловатый валун, каким-то чудом стоявший узкой нижней гранью на круглом каменном подножье. Казалось — подтолкни его и покатится по отлогому скосу, усеянному белыми цветками морошки, до самого моря. Но валун держался твердо, отрок не сумел даже покачнуть его. В полста шагах далее высилась другая диковина. Над скальным выступом нависала тяжелая туша обомшелого камня, снизу ее подпирали четыре небольших. Будто зверь на четырех лапах, в холке — полтора Митрохиных роста.

   Камни были хозяевами Кузовов. Когда никто не видел, они могли оживать, двигаться, пересаживаться с места на место. Каменные спины мелких голых островков торчали из моря вокруг двух больших, словно рынды-телохранители при князе и княгине. Если бы здесь поселились люди, то и они бы скоро обратились в камни.

   — У лопарей все боги живут в камнях, — сказал Феодорит. — Они называют их сейды.

   Он разглядывал фигуру, сложенную из валунов, похожую на верхнюю часть человека. Приваленные спереди камни изображали вытянутые руки.

   — Это сделали лопари? — Митроха кивнул на обманчиво неустойчивые глыбы. В то, что хилый низкорослый народец способен на такие игры с огромными камнями, он не верил. — Колдовством?

   — Не знаю.

   Инок был невесел и говорил с неохотой.

   Вдали показался Одгэм. Он бежал, спускаясь с островной горы и размахивая руками. Что-то кричал.

   — Гляди-ка, это колдун его так ошпарил? — засмеялся Митроха.

   Добежав до них, лопин разразился длинной, сбивчивой речью. Он был страшно напуган, хватал монаха за подрясник и тянул к берегу, к карбасу, показывал на море.

   — Он нашел кебуна мертвым в его куваксе, — разъяснил Феодорит страхи дикого лопаря. — Колдун умер, когда киковал. Это их бесовская ворожба. И слуги колдуна нигде нет. Говорит, что нужно скорее убираться с острова, чтобы за нами не пришел его дух.

   — Помер? — У Митрохи с досады вытянулось лицо.

   — Яммий порато страшный. — Одгэм выкатил глаза и подпрыгивал на месте от ужаса. — Сайво не вернули его дух в тело. Он теперь шибко злой и придет ночью. Надо уплывать. Через воду он не пойдет.

   Феодорит смотрел в море. Митроха, совсем недавно радовавшийся ветру, который остудил горячий полуденный воздух, ощутил смутную тревогу. Море менялось на глазах. Под посеревшим небом поблекла его синева, превращаясь в жидкую сталь. Волны с пеной выбрасывались на берег. Пропали чайки и гаги.

   — Мы не сможем... Митрофан, надо вытащить карбас и закрепить, иначе его унесет. Помоги мне. А ты, Одгэм, ступай обратно и похорони своего одноплеменника как у вас полагается.

   Лопин закричал пуще прежнего и стал спускаться за монахом.

   — Надо звать другого кебуна хоронить яммия. Кебун знает, как справиться с яммием.

   — Что же за вера у вас такая, Одгэм. — Инок залез в пенные буруны и толкал карбас на берег. Митроха изо всех сил тащил тяжелую лодку за нос. — Всего боитесь.

   Для надежности карбас, выволоченный на несколько саженей из воды, обложили валунами. Феодорит снес мешки с припасами на высокое место. Митроха занялся костром — разжег мох в подобии каменного очага.

   — Море — измена лютая, — мрачно повторил он давешние слова кормщика. — Теперь дядька уж наверняка без меня уйдет.

   — С Кузовов до Кеми ближе, чем до Шуи. Взводень уляжется — отвезем тебя туда.

   — Нельзя тут спать, — горевал в стороне от них лопин. — Нельзя... Яммий уже приходил, сожрал слугу...

   — Одгэм! — окликнул его Феодорит, высыпая в котелок крупу. — Для чего тебе нужен был этот колдун? У вас в сийте есть нойд, он тоже, наверное, умеет киковать на бубне.

   — Одгэм хотел взять жену, — уныло стал рассказывать лопин. — У ее отца много оленей. Вуэдтар богата невеста. Только не может выбрать, моей женой быть или женой Вульсэ. Кебун бы наслал на Вульсэ сайво, он бы перестал смотреть на Вуэдтар. Она пошла бы ко мне в вежу. Ее отец дал бы мне за нее оленей. А нойд сказал, что не может так делать, Вульсэ ему друг.

   Митроха расхохотался.

   — Добрые и простодушные?! А, Федорка?

   — Одгэм, — строго сказал монашек, — вот тебе и расплата за твое дурное дело. Теперь страшись своего яммия-мертвеца.

   Митроха вынул из ножен саблю и поиграл в воздухе клинком.

   — Да я этого яммия — одним ударом...

   Лопин, вскрикнув, бросился к нему.

   — Нельзя железо! Яммий увидит — у него станут железны зубы. Тогда он сгрызет карбас и твое оружие.

   Митроха спрятал саблю и оттолкнул дикого мужика. Феодорит только вздохнул.

   
...В сон отрока врывалось море — шипело, грохотало, злилось, пылило брызгами. Пока не разбудило совсем. В сером мареве крапал дождь, одежда промокла. Митроха приподнялся, выглянул за борт карбаса, где спали втроем. Пелену мороси разрывали расплывчатые бледные огоньки поодаль, медленно двигавшиеся вокруг лодки.

   — Что это? — громко прошептал отрок, обращаясь к голове лопаря, торчащей над кормой лодки. Тот сделал знак молчать и спрятался на дне карбаса.

   Вскоре сон вновь одолел мальчишку...

   Утром море опять отобрало надежду на обратный путь. Взводень не утихал, волны шли чередом. Зато Одгэм почти скакал от радости оттого, что яммий ночью побоялся сунуться к карбасу. Накануне Феодорит соорудил из тонкого ствола березы крест на носу лодки, и лопин пожелал принести русскому сейду жертву — смазать крест оленьим жиром из своих запасов. Иноку едва удалось отговорить его.

   Доев вчерашнюю кашу, Митроха решил исследовать остров. По пути ему встретилось с десяток лопских сейдов самых разных обличий. А потом в распадке меж скалистых холмов с редкими елями он наткнулся на круги, выложенные камнями один в другом, поросшие травой и брусничником. Наружный круг имел вход, дорожки внутри петляли подковами. Отрок несколько раз обошел сооружение.

   — Митрофан! — С вершины холма ему махал Феодорит. — Не пропадай! Туман идет.

   За монахом увязался лопин. Оба спустились и тоже уставились на круги.

   — Это вавилон, — сказал инок. — Такие есть на Заяцких островах.

   — Зачем они?

   Феодорит пожал плечами. Митроха направился ко входу в вавилон.

   — Нельзя туда! — возопил Одгэм и опять в волнении перешел на свою молвь.

   — Он говорит, что даже кебуны никогда не заходят в вавилоны. Их оставили древние люди, которые были сильнее теперешних колдунов.

   — Значит, я буду первым.

   Митроха шагнул в круг и двинулся по узкой травяной дорожке. К середке вавилона с горкой камней тропа вывела его сама, но затем она разветвилась. Мальчишка пошел по нехоженому пути, и скоро обнаружил, что петляет от середины к наружному кругу и обратно. Выхода не было. Он вернулся в центр. Монах и лопин смотрели на него во все глаза. Митроха отыскал начало самой первой дорожки и отправился по ней. С каждым кругом он шагал увереннее. Но на полпути остановился от резкого вопля.

   Лопин улепетывал прочь от вавилона, надрывая глотку страшным криком. Митроха быстро довершил путешествие, добежав до выхода. Вдвоем они молча бросились за лопарем. Догнать его смогли только у карбаса. Одгэм катался по земле, уворачиваясь от рук Феодорита, а на Митроху скалил зубы, пока отрок не ударил его кулаком. Лопин обмяк и затих.

   — Что ты видел, Одгэм?

   Монах внимательно слушал лопскую речь вперемешку со стонами и кряхтеньем. Затем перетолмачил для Митрохи:

   — Он видел, как у тебя на плечах сидел... они зовут их равками. Одгэм говорит, что ты показал ему путь из подземной страны. Теперь этот равк будет жить здесь. Или уплывет через море на тебе. Они тоже боятся воды.

   Мальчишка невольно посмотрел себе за спину и фыркнул.

   — Да твой лопин за каждым кустом упыря углядит.

   Его все же пробрало холодком — то ли от знакомого имени, то ли от наползающего сверху тумана, уже севшего меховой белой шапкой на гору и скрывшего ее с глаз.

   — Пойду молиться, — заявил Феодорит. — А ты смотри за ним.

   Митроха опять фыркнул, и на этот раз его ухмылка относилась не только к лопину.

   
...Белая мара плотно затянула острова, легла на море, успокоив и выгладив его. Но пускаться в плавание в таком молоке все равно было невозможно. Митроха бездумно валялся в траве и не обращал внимания на лопского мужика, который бормотал над своим идольцем-оберегом. Остров был погружен в туманное безмолвие, как в белый олений мох. Тем чужероднее показались донесшиеся издали голоса. В груди толкнулась тревога.

   Митроха сел и прислушался. Голоса повторились, но отрывисто звучавшие слова он понять не мог. Из тумана на него вышел Феодорит. Оба поняли, что слышат одно и то же и это не морок. На карачках подполз Одгэм.

   — Чудь пришла! — испуганно поделился он новым страхом.

   — Свеи!.. Мурманы! — догадка, у каждого своя, одновременно пронзила обоих.

   Вдвоем они поднялись выше в гору. Таясь по камням, мелким низинам и кустарникам, пошли в сторону, откуда слышалась чужая речь. Туман приближал ее, и пришлось долго бить ноги, прежде чем внизу, под угором, сквозь белую занавесь проступили очертания морских судов. На их носы были насажены деревянные чудища с разинутыми пастями. Митроха насчитал десяток заморских лодий.

   — Наверное, тут лахта, — прошептал Феодорит. — Малый залив. Удобное прибегище для кораблей. Они нашли ее до того, как пал туман.

   Вернувшись скорым ходом к карбасу, сели втроем советоваться, как быть дальше. Митроха высказал желание немедля плыть в Кемь и предупредить князей-воевод.

   — Как держать путь в тумане? — терзался сомнением инок.

   — А твоими молитвами, — весело подсказал Митроха.

   Порешили, что плыть должны он и лопин, знающий здешние салмы, острова и берега матерой земли. Феодорит же вызвался остаться на Малом Кузове, чтобы проследить за немецкими шняками.

   Прощались коротко. Спустили на воду карбас. Монах широко перекрестил суденко. «Храни вас Бог!» Хотел было толкнуть лодку от берега, но вдруг вспомнил.

   — Постой. Ты так и не сказал мне про матушку, Митрофан!

   Митроха, стоя в карбасе, опустил голову.

   — Да обманул я тебя, Федорка. Не видал я твоей родильницы в Ростове. Прощай!

   Он сел на весла и стал грести.

   
...Туман облеплял камни, клочьями вис на ветках кривых малорослых берез — ёр, пуховым одеялом лежал в низинах. Феодорит, три года живший в Поморье, никогда не видел такой липкой, будто рыбий клей, мары. Странный туман.

   Но пока эта белая занавесь держит в плену море и острова, чужаки никуда не денутся.

   Сквозь заслон молитв в душу инока вторгались грусть и тоска. Он вспоминал отца и мать, родительский дом, ростовское училище при монастыре. Когда уходил тайком с родного двора, ничего не взял с собой, что напоминало бы о прежней жизни. Но за тысячу верст от Ростова, в малом скиту на берегу холодного моря, нежданно-негаданно обрел ростовский памятный дар. Теперь всегда носил его на груди, за подрясником.

   Феодориту представился Митрошка, снимающий с шеи свое золотое сокровище — с оглядкой, настороженно. Инок невольно улыбнулся, снимая с себя собственный оберег. Этот медный трубчатый ларчик ему отдал старец Андроник. Внутри был старый клок пергамена, исписанный непонятными письменами. Эту грамотку старец, тогда еще не старец, а мальчонка, лет сто назад, подобрал с пола. В доме у родителей, тоже в Ростове, гостил проездом пермский епископ, знаменитый Стефан Храп, Стефан Неистовый, отвративший от кумирослужения целый народ — пермских зырян. Он и выронил грамотку из своей поклажи, а забирать у мальчишки не стал — потрепал по голове и разрешил оставить себе. Назвал эту грамотку даром Господним. Но что в ней писано, так и не рассказал, торопился в Москву. А там преставился вскоре.

   — Когда тяжко мне приходилось, — говорил старец Андроник юному монаху, — брал эту грамотку, смотрел, разбирал писаное. Понять и доныне не смог, но утешение немалое обретал. А верно, Стефан на ней зырянской грамотой написал нечто. Мне же не довелось на веку с пермяками встретиться, не у кого было и дознаться.

   Феодорит с трепетом принял дар. О великом Стефане Пермском он знал и немало. Еще стены Григорьевского монастыря в Ростове и училища при нем дышали памятью о монахе-книжнике, который ушел оттуда в пермские леса сокрушать кумирни и учить язычников Писанию, для чего и азбуку им особую, зырянскую, составил.

   Инок отколупнул крышку ларчика, осторожно вытряхнул на ладонь пергамен. Бережно развернул. Но перед взором вместо незнакомых письмен поплыли картинки воспоминаний.

   Полутемный закут в училище, куда утащил его для тайного разговора монастырский послушник, тремя годами старший. Торопливые нашептывания. Книга, вынутая из-под пазухи. «Ум у тебя быстрый, Федор, а истины не ведает. Истина-то вот где». Затрепанные в углах листы, заглавие: «Книга шестокрыл». «Как прочтешь, пойди к отцу-настоятелю да заведи разговор. Сомневаешься, мол, отчего сказано: не сотвори кумира ни в камне, ни в дереве, а мы, крещеные, доскам писаным кланяемся? И какое спасение монахам в том, что не едят мяса и спят на голой земле, ведь и скот мяса не есть и спит на земле. Какой успех в том, чтоб морить себя постом? Еще говорили попы, будто конец миру настанет в седьмотысячном году, а его все нет!..» — «Да ведь эта книга жидовствующая! — Отрок ошеломленно вглядывался в строки. — И собор в Москве на еретиков был...» — «Какая надо книга. И собор тот не собор, а так... Я скоро постриг приму, при отце-настоятеле келейником буду. Его в Москву в недолгом времени переводят, уже повестили. И я с ним туда. А на Москве сам митрополит в тех тайных книгах черпает. И благовещенский протопоп, духовник государев... Недаром же Бог даровал великому князю одоление Новгорода Великого. Победители у побежденных перенимают истинное ученье. Князю Ивану в том честь и хвала. А тут, в монастырской темноте, как кутенок слепой тычешься. Пожалел я тебя, Федьша...»

   В тот же день он тщетно испрашивал у отца и матери дозволения, чтоб отпустили прочь, не держали б в училище. Бежал из города без оглядки, отправясь в северные пустыни, где, как говорили, и Бог недалеко, и молитве до небес короче путь.

   Потом первый ход на море до Соловецкого острова, плавание в сердитую осеннюю непогодь, когда на темной воде уже собиралось ледяное крошево — шуга. Монастырский кормщик, монах из поморского роду, между делом утвердил Федора в его выборе. «Без моря Бога не узнашь». — «Как это?» — «Человеку на море порато страшно. Он перед морем как перед самим Христом на суде. Вся жизнь евойная тут мерится и судится. Вот на-ко скажи, зачем в море ходят?» — «За рыбным промыслом?» — «У нас, у поморцев, присловье: кто в море не хаживал, тот и Богу не маливался. Море молитве учит, веру крепит. Велику тайну открыват. Улов-то уловом, а всё тайна морска тянет, красота Божья. Дородно тут красы-то и николи не докучит».

   Через год после того — постриг, послушанье в скиту. Столетний старец Андроник прикипел к юному иноку, и все что-то искал, высматривал в его очах, заглядывал в душу. О себе рассказывал, что некогда бежал на край земли от людской славы, от княжьей почести, которые монаху — что ярмо на шею. И хотел, как Стефан, взвалить себе на плечи труд просвещения дикого народца, да Господь не дал Стефанова дара.

   — Трудно будет первому, кто подымет это дело... кто потянет лопь из мрака идолобесия.

   — Ты, отче, зачем так смотришь, будто на меня этот тяжкий труд возлагаешь?

   — А сколько ты тут живешь, Феодорит?

   — В скиту — год.

   — И уже по-корельски говоришь, и лопскую речь понимаешь. Дар языков тебе дан, как Стефану. На что, мнишь? И разум у тебя летучий, покою не ведает, ко всему тянется... Помни только: чтобы с диаволом побороться, нужно свою волю под корень отсечь, чтоб супостат не смог через нее тебя ухватить...

   Клейковина тумана висела четвертый день, белыми ночами сменяясь моросью и дождем. Феодорит устроил себе лежку на взгорье по соседству с лахтой, где обосновались свеи. Постелью служил мох, кровлей — нависавший каменный выступ. Он мог спускаться к морю и незаметно подбираться к немецкому стану. Варягов было много — несколько сотен. Днями они носили с каменной осыпи неподалеку большие и малые валуны. Выкладывали из них стену поперек горловины высокого скалистого мыса-наволока, выступившего в море. Инок вслушивался в их речи, улавливал часто звучавшие слова. Научился даже кое-что понимать.

   Но слежка за чужаками вызывала отвращение.

   Вечером хлынул дождь, смыв туман, и скоро прекратился, а ночь выдалась ясная, холодная. Феодорит сидел на камне под открытым небом и смотрел на море, запахнувшись в сермягу. Молитвы мешались с дремой.

   Как появились эти четверо, он не приметил. Обступили его молча. Сон отлетел. Инок озирался, приняв их сперва за свеев. Но это были не воины.

   — Прочь... — Голоса походили на шипение прибрежных волн. — Прочь с нашего острова... Здесь все наше...

   На них была лопская одежда — длинные широкие рубахи-юпы с нашитыми железными кольцами и меховой отделкой, пояса с костяными накладками и пряжками, башмаки-каньги, колпаки, покрывавшие плечи и голову. Лица у всех темны. У одного из четверых с плеч свисали волчьи хвосты. У другого к рукавам приторочены медвежьи лапы.

   —Убирайся, рууш, с нашей земли... Или убьем тебя... Ты здесь один. Нас много...

   Феодорит пытался сохранять ум в ясности и покое, но страх сжимал душу.

   — Как же я уйду... у меня и лодки нет, чтоб уплыть.

   — Бери лодку и прочь с острова...

   Двое расступились перед ним. Внизу, под угором, на неподвижной воде у берега стоял карбас. Инок на мгновенье испугался, подумав, что прибило к острову лодку, на которой ушли Митрофан и Одгэм. Но на тот карбас он сам ставил крест и укрепил его прочно. Море не могло разбить крест, не сокрушив саму лодку.

   Как же ему захотелось побежать к морю, запрыгнуть в карбас и уплыть подальше от этого островного лопского могильника, уставленного древними идолами и кумирнями. От бесовских страхований, тревожного варяжского соседства и промозглой сырости.

   Но старец Зосима, у которого он нес послушание, сказал ясно: быть ему на Кузовах семь дней. Утром настанет только шестой.

   — Если вы духи умерших, то не можете ничего называть своим. А если вы нечисть лукавая под видом блуждающих душ, то не имеете власти надо мной. Меня ограждают молитвы моего аввы.

   Феодорит, поднявшись, осенил себя крестом и занес руку, чтобы перекрестить волчехвостого. Но вокруг уже никого не было. Исчез и карбас.

   Инок устало опустился на камень. Решил не смыкать глаз и дождаться всхожего солнца. Однако сам не заметил, как опять клюнул носом пустоту перед собой. Дернулся, выпрямился — и вздрогнул. В трех шагах от него стояла матушка. Точно такая, какой он запомнил ее в последний день перед бегством из дома: в синем распашном летнике с пуговицами под самое горло, в мухояровом плате-убрусе поверх высокого кружевного волосника, со связкой ключей в руке и с непреклонностью на лице.

   — Федор!.. Как ты мог... ты обманул нас... Кто теперь будет покоить мою старость?.. Твой отец ныне помирает. Хочет проститься с тобой. Возвращайся домой, не медли!

   — Матушка... — пролепетал инок. — Как ты здесь очутилась?

   — Приплыла за тобой. Пойдем, Федор! Ты голоден и продрог...

   — Я больше не Федор, матушка...

   Монах осекся, скользнув взглядом по берегу моря: на прежнем месте колыхался карбас.

   — Матушка, а перекрестись?..

   — Возвращайся домой, Федор! — глухо отозвалась она. — Не то прокляну! Материнское проклятье всюду настигнет, не спасешься от него, не отмолишься.

   Феодорит смотрел ей в глаза. Там стояла двумя глыбами тяжелая, черная ненависть.

   — Почему ты ненавидишь меня, дух нечистый?

   То, что по видимости казалось матушкой, издало злобное шипение:

   — Потому шшто не могу вззять тебя! Не даешшься...

   Видение растворилось в холодном прозрачном воздухе.

   Над островом потянуло ветром-морянкой. В полуночной стороне край моря вызолотила огненная макушка солнца. Феодорит, измученный трудной ночью, повалился на свое моховое ложе.

   
* * *

   
Гром разломил его сон пополам. Одурело мотая головой, инок выполз из-под навеса скалы, подобрался к обрывистой кромке угора. Открывшееся зрелище поразило его небывальщиной.

   Мешанина людей на берегу. Они бежали, падали, топтали упавших, налетали друг на друга, бились. Крики, кличи, рев. Далекий звон металла. Бердыши секли свеев, будто траву. Рогатины протыкали шевелящийся полог обрушенного шатра, самого крупного из всех. Посреди лахты медленно зарывалась острым носом в воду шняка, еще одна прилегла набок. Саженях в двадцати за ними кутались в облачка дыма от пушечных выстрелов два русских насада. Третий проник в лахту, но дым над ним успел развеяться. Пущенные с него ядра своротили опоры свейского шатра, взорвали ужасом пробудившийся вражеский стан. Пушечный гром дал отмашку к бою пешему ратному отряду, высадившемуся на остров загодя. Насад в лахте разворачивался на веслах, чтобы в упор расстреливать шняки. Череда нескольких выстрелов превратила раздерганную сумятицу воплей на берегу в один кромешный гулкий вой.

   Феодорит во все глаза смотрел на побоище. Русских ратников было не больше, чем свеев, скорее меньше. Но варяги были смяты и обезумлены внезапностью предутреннего нападения. Они чаяли себя в безопасности на островах и едва ли сторожились все дни, что стояли здесь.

   Нынче, в свой седьмой день на Кузовах, Феодорит ждал какого-то исхода, но тоже не мыслил, что будет так: громовито, раскатисто, стремительно, яростно. Свеи сбивались в жалкие горстки и принимали с бою лютую смерть от сабель, чеканов, кистеней. Светлая кромка прибоя у стана заалела от крови.

   Насады, отстреляв запас ядер, неторопливо приближались к разбитым, лежащим на воде вповалку, будто загульные пьяницы, шнякам.

   Инок спустился по едва натоптанной тропке ниже. Он стоял в рост, не скрываясь, на мшистой плеши. Его могли принять издали за чужака и снять стрелой из лука. Он не страшился этого. Бойня на берегу заставила его страдать. В ней, как в капле воды, содержалось все море людских страстей. Как в малой персти — вся горечь взбунтовавшегося земного праха.

   Он перебрался еще ниже по голым каменным панцирям с ёрником в щелях. Здесь уже слышался гул стонов, хруст ломаемой человечьей плоти.

   Какому-то свею удалось вырваться из тисков бойни. Он бежал наверх, карабкался, падал на четвереньки, цеплялся и опять бежал. Вдогонку пустился ратник в стеганом кафтане и шапке — некольчужный, бесшлемный, с одной только саблей. Узнав его, Феодорит порывисто бросился навстречу обоим.

   Варяг-беглец выбился из сил и пал ничком меж кустов цветущего вереска. Преследователь, бежавший быстрее, как горный зверь, в несколько мгновений настиг его и занес для удара клинок.

   — Стой, Митрофан! Не убивай!

   Феодорит остановился поодаль, громко дыша. Затверделое лицо с тяжелым взором яснее ясного говорило: он готов безоружным броситься на мальчишку, если тот сделает неверное движение.

   — Тебе что с того? — грубо крикнул отрок. — Убирайся, чернец. Это не твоя битва.

   — Возьми его в плен. У него же нет оружия.

   — Вон там его меч, — Митроха презрительно кивнул под гору, — обронил, когда скакал, как заяц.

   Свей пошевелился и опасливо перевернулся набок. Увидев мальчишку, а сзади еще одного, сел и, торопясь, заговорил на своем каркающем языке. Тыкал пальцем в грудь, показывал на разгромленный стан, где затухало побоище, отвергающе тряс головой. Молил Митроху взглядом.

   — Видишь, он говорит, что не хотел плыть сюда, — вольно перетолмачил инок.

   — Тошно мне от твоей жалостливости, Федорка, — процедил Митроха. — Веревка есть? Принеси. Вязать его буду.

   — Я быстро!

   Феодорит заспешил к убежищу наверху.

   Когда он вернулся, Митрофан стоял над мертвым телом и задумчиво обтирал саблю пуком травы. Горло варяга густо кровянело.

   — Зачем? — Инок пятился, непонимающе глядя на труп. — Ты...

   — Не кудахчи, Федорка. — Мальчишка зло сплюнул под ноги и обернулся к берегу. Резко выбросил вперед руку с клинком. — Смотри, это я сделал! Я прорвался через туман и скалы, чуть не сдохнув там. Я привел рать. Я отомстил за Хабара. А ты мне говоришь — зачем? Дядька Иван, сотенный голова, запретил мне вылезать с лодьи. Да что мне его слова? А тебя я вовсе ничем зову и ни во что кладу.

   Он обошел кругом мертвеца и запрыгал по камням вниз.

   Где-то еще добивали остатки свеев, но бой уже прогорел до дна. Ратники выносили своих раненых, сгоняли в одно место взятых в полон, подбирали оружие, рубили клинками уцелевшие свейские шатры.

   Бешено стенали над лахтой чайки.
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Кемская волостица кипела. Собирались разрозненные части рати. У пристаней, вдоль берегов, вокруг Лепострова, обтекаемого гремящей на порогах Кемью-рекой, копились карбасы, теснились двинские насады. Чистился, проверялся оружейный снаряд. В деле на Кузовах побывала лишь треть войска. Остальные, ревнуя, с особым тщанием отыскивали на своей оружейной оснастке, извлеченной из лодий, следы порчи — мало ли что могло завестись на металле от морского рассола. Кемским суровым бабам-поморкам и неохотливым на гульбу, но бойким девкам отбою не было от молодецкого задора, смехов и подходов.

   Князь-воеводы толковали с корельскими мужиками-вожами, знавшими речные долгие пути как линии у себя на ладонях. Раскладывали на столах пергамены, чертили, водили пальцами, скребли в бородах, хмурились. Кореляков сменяли поморские люди, доставали из-за пазух свои рукописные мусоленные книжечки с записанными морскими ходами. Сыпали лопскими, корельскими и новгородскими именами берегов, губ, островов, наволоков, луд, салм и скал, которые звались тут пахтами. Рассуждали, где можно пересечь путь свеям, где отрезать их, где прижать к скалам или бросить на подводные корги. Слушали промысловых мужиков, неурочно прибежавших на лодьях-соймах и карбасах из становищ в Кандалакшской губе. Те жаловались на беспромыслицу из-за долгой непогоди, вязких туманов, взводней. Свеев никто не видал.

   На последнем совете князья-воеводы порешили, что нужно самим идти к Кандалакше в полной силе и искать встречи с неприятелем.

   Митроха после возвращения с Кузовов будто выпал из всей этой бодрой суеты. К разгадке своей тайны он так и не приблизился, и она все сильнее жгла ему грудь, горячила ум, запекала на огне сердце.

   Как-то, шатаясь меж двор, он наткнулся на груду ветоши у жердяной изгороди. Куча пошевелилась, обнаружив красную рожу, остро поглядевшую на него из-под длинных волосяных сосулек. Ее обладатель сел, притулясь к жердине, и вся ветошная груда оказалась диким лопарем в оленьих кожах. Митроха проявил интерес.

   — Ты, что ли, лопин, который к воеводе приходил?

   — Я лопин, ходил ко княза, — охотно согласился мужик.

   Отрок опустился перед ним на корточки.

   — Что твой хозяин, сильный колдун? Неведомое знает?

   — Знаткой, знаткой, — закивал лопарь. — Пудзэ-Вилльй много ведат. Княза-воевода не поверил, прогнал лопина.

   — Чего ж ты тут валяешься, а не вернулся обратно? Боишься своего колдуна?

   — Лопин не надо обратно. Пудзэ-Вилльй знат, что княза его не послушал.

   — Откуда он знает?

   Мужик сморщился в довольной и лукавой ухмылке.

   — Ты — тайа. Не саами. Тайа не поймет. Только олмынч-саами поймет. Человек из лопи. Княза не верит лопину, но Пудзэ-Вилльй все равно поднял погоду. Воины чуди не уйдут от грома и железа рууш.

   — Ты что, — Митроха наморщил лоб, — говоришь, будто это твой колдун наслал проклятый туман на море?

   — Пудзэ-Вилльй хочет помогать большой княза рууш, — мелко засмеялся лопарь, — хочет погубить чудь.

   — Ах ты. — Отрок замахнулся кулаком на тщедушного мужика, но бить не стал. — Меня этот туман чуть на скалы не насадил!

   Он встал. Какое-то время раздумывал. Затем пнул лопаря сапогом.

   — Отвезешь меня к своему колдуну. Где твоя лодка?

   Лопин кряхтя поднялся и без слов заковылял по улице, косолапо загребая дождевую грязь остроносыми каньгами.

   
* * *

   
В веже было полутемно, жарко от огня и смрадно. Немного света давала дыра в самом верху лопского жилья, вытягивавшая дым. К дыре сходились высокие жерди, на которых были натянуты пласты березовой коры, снаружи плотно обложенной мхом. По обе стороны от очага, горевшего в глубине вежи, были навалены еще шкуры, служившие ложем и сиденьями. Над огнем на высокой перекладине висел котел с водой.

   Кожаная занавесь входа была глухо закрыта. Митроха сидел боком к ней, вытянув ноги. Против него, другим боком ко входу сидел нойд Пудзэ-Вилльй. Его короткие ноги лежали в переплет вдоль Митрохиных. На коленях он держал большой продолговатый бубен. Светлая натянутая на основу кожа была разрисована красной древесной краской: две линии посередине разделяли небесные светила, богов в человечьем обличье, зверей. По нижней половине бубна вольно бродили медведи, волки, олени, бобры, зайцы, птицы, плавали рыбы.

   Нойд размеренно бил в бубен колотушкой из оленьего рога и тянул песню, то тягучую, то резко подскакивавшую. Митрохе от пения колдуна было мерзко. К тому же старый пень, растрескавшийся морщинами и прокоптившийся в дыму, не сводил с него глаз. Будто насквозь протыкал.

   Митроха скосил взгляд на гривну, слабо блестевшую на груди поверх рубахи.

   — Смотри перед себя! — прервав песню, сердито прикрикнул нойд. — Ты должен видеть, что придет.

   Мальчишка послушно уставился на него. Со лба и по телу катили капли пота, во рту была сухая горечь, одна нога занемела. Он не смел шелохнуться. Перед тем как начать киковать, нойд велел ему исполнять все в точности, иначе обещал отправить восвояси ни с чем. Митрохе пришлось согласиться на все. Для начала колдун накормил его оленьим мясом, которое ели по-собачьи: встав на карачки и таская куски с плоского деревянного блюда ртом, без рук. Затем усадил в кережу — санки, похожие на маленькую лодку, поставленную на один полоз и подстегнутую упряжью к оленю. Сам нойд сел в другую кережу. Лопин-слуга привязал Митрохиного оленя позади упряжки Пудзэ-Вилльй. Нойд гикнул, ударил своего оленя длинной палкой — и они понеслись по мхам, травам, кочкарникам. Несколько раз Митроха чуть не вываливался из шаткой лопской повозки, пока не приспособился удерживаться при помощи ноги, выставленной из кережи наружу. Пудзэ-Вилльй блажил дурным голосом — Митроха не сразу догадался, что это песня.

   После полоумной скачки сидение на пороге вежи под новую, тягостную песню нойда уже не вызывало желания вопрошать. Зато потянуло в сон. Звуки бубна растекались по телу истомой, будто наполняли плоть жидким, сразу застывавшим свинцом.

   Наконец он увидел. Из полога вежи, не затронув шкуру, появилось нечто. Очертаниями оно походило на человека в кожаных одеждах коротким мехом наружу. Перешагивая через ноги Митрохи и нойда, оно повернулось и посмотрело на отрока. Из горла мальчишки выдавился сиплый клекот внезапного страха. Передняя часть головы призрачной твари была вытянута темной звериной мордой, похожей на собачью или волчью. В круглых глазах светились желтые огоньки.

   Дух направился вглубь вежи, обогнул очаг и вышел из лопского жилища через заднюю стенку.

   Нойд перестал бить в бубен и оборвал песню. Митроха понял, что Пудзэ-Вилльй тоже все видел.

   — Тонто пришел на твой зов, — довольный, сказал нойд. — Духи выбрали тебя.

   — Я никого не звал. — Митроха все еще переживал ужас от видения.

   — Я звал за тебя. Тонто разрешили давать тебе знание и зрение. Тонто-чэрм посмотрел на тебя. Ты станешь большой нойд.

   Пудзэ-Вилльй поднялся и ушел к очагу. Заглянул в котел. Принялся что-то искать позади каменки, стоя на коленях и бормоча. Перебирал кожаные свертки, берестяные туесы.

   Митроха не придал значения последним словам колдуна. Он встал и в охотку потянулся, оживляя задеревеневшее тело.

   — Дай мне это и садись.

   Нойд протянул руку к груди отрока. Трепетно приняв гривну, он склонился над ней у огня, внимательно разглядывая. Митроха уселся на шкуры.

   — Пудзэ-Вилльй слышал о золотом сейде бога Каврая от старых нойд. Они уже не были нойдами, когда рассказывали, у них выпали зубы. Теперь они мертвые. Пудзэ-Вилльй не знал, что увидит своими глазами золотой сейд и будет сам держать его. Старые нойды говорили, что его принес в землю Саамеэдна человек рууш. Он пришел из страны Рушш. Его имя было Хабба.

   — Хабар! — Митроха задыхался от волнения.

   — Хочешь увидеть его? Ты сможешь. Сайво покажут тебе.

   Нойд с неохотой вернул гривну. Затем раздул огонь сильнее, бросил в котел что-то темное и сыпучее, стал помешивать. Вежа скоро наполнилась терпко пахучим паром.

   Из берестяного ковша нойд пил варево первым, только потом зачерпнул для Митрохи. Встав посреди жилища, Пудзэ-Вилльй снова начал колотить в бубен. Промежутки между ударами сперва были долгими. В них уместилась короткая песня нойда, похожая на отрывистый рык, а потом начался рассказ. Или не рассказ.

   Митрохе казалось, что он слышит слова колдуна не ушами, как полагается, а глазами. Он видел то, что происходило много лет назад, будто вспоминал. В уме вставали живые видения, как во сне, только отчетливее, яснее. Вежа исчезла, вместо нее был лес и в нем поселение, похожее на пустыннический монастырек. Много людей, ратников. На земле лежат убитые с оружием в руках. Все в рубищах, из-под которых видны дорогие одежды. Горящая сильным черно-рыжим пламенем церковь. Человек с перевязанной головой и побитым лицом. Шатаясь, он идет в лес. Там еще один мертвец, со сломанной шеей. Раненый снимает с него золотую гривну и прячет на себе.

   Сразу после этого — море, скрипящая лодья, визги чаек. Но лодья уже не лодья, а сумеречная вежа. В ней кругом сидят, поджав ноги, лопские люди. Среди них тот же человек, взявший у мертвеца в лесу гривну.

   «Хабба хотел, чтобы нойды забрали у него силу богов. Он говорил: ему тяжело нести ее в себе. В стране Рушш такие, как он, прокляты, и бог рууш, которого зовут Крыст, отверг его. Нойды не сказали ему, что силу богов нельзя отнять. Если боги выбрали его, он будет нойд рууш, пока не потеряет зубы. Он показал им золотой сейд. Нойды не взяли сейд.

   Они были злы на людей рууш, которые пришли в землю Саамеэдна и привели своего бога Крыст. Нойды решили соединить силы своих ноайде-вуонгга и духов, которые служили Хаббе, чтобы прогнать людей рууш и их бога. Они принесли в жертву богам много оленей, самых жирных, сальных важенок и молодых хирвасов. Возле сейда Каврай-олмака они пели песню-заклинание иойике и говорили с духами из страны Яммеаймо, страны мертвых. Хабба был с ними. Он не знал, о чем нойды просили духов. Он думал, они просят богов сделать как он хотел, забрать у него ноайде-вуонгга. А они просили, чтобы духи привели на людей рууш и на их сийты у моря воинов чуди.

   Хабба остался жить с ними. Скоро на Терья-рынт пришла морским нагоном чудь. Она сожгла сийт рууш и убила жрецов бога Крыст. Тогда нойд сийта, где жил Хабба, пришел к нему и рассказал о нагоне чуди. Он сказал, что Хабба сильный нойд и его ноайде-вуоннга могучие духи. Без них нойды не смогли бы навести чудь на людей рууш, потому что бог Крыст тоже могучий. Хабба стал зол на нойдов. Он взял свое оружие и пошел воевать против чуди. Он был смелый рууш. Хабба убил много чуди, а чудь убила его. Потом она уплыла через море, на великую реку Вин. Там чудь тоже сожгла сийты рууш.

   Хаббу нашли жрецы рууш, которые убежали от чуди. Они помирили его с богом Крыст и похоронили».

   В видения вновь проникли звуки бубна. Удары теперь были быстрыми, резкими, торопились один за другим. Они были похожи на черный водоворот, в который затягивало Митроху. Он хотел закричать, но не услышал самого себя. Он стал цепляться за черные смолистые и такие же липкие, как смола, стены воронки, куда его засасывало. Это помогало ненадолго. Потом он срывался и погружался в удушливый деготь еще глубже.

   Через очень долгое время, за которое он успел два раза умереть, его подхватило, как будто кто-то поймал за ворот, и куда-то швырнуло. От страха Митроха ужался до размеров маленького, жалко пищащего комка. Он видел перед собой гигантский плавник на спине огромной рыбины. Он сидел на рыбьей спине и куда-то двигался на ней, как на коне. По сторонам проплывали морды, лапы, длинные птичьи ноги и клювы.

   Его бил озноб. Он кричал, отбивался кулаками от плоских рыл, тыкавшихся в него тупыми холодными носами и мокрыми пастями.

   Видения не кончались.

   Он лежал на черной земле под красным светилом, не похожим ни на солнце, ни на луну. То с одной стороны, то с другой из светила вырастали острые углы, иногда они вылезали все вместе, образуя багровый пятиугольник. Вокруг Митрохи ходили туда и сюда лопские духи тонто то ли с собачьими, то ли с волчьими мордами. Потом среди них появился другой. Он был крупнее и страшнее — точь-в-точь оживший истукан с Кузовов. На плечах сидел валун с отверстиями глаз и каменной складкой рта, на макушке у него рос мох. От его поступи тряслась черная земля. Он поднял Митроху и с силой бросил наземь. Снова поднял и обрушил ему на голову удар каменного кулака.

   Потом на Митроху насели тонто. Они ломали его тело, вывихивали руки, выбивали суставы коленей, крушили ребра, выворачивали шею. Один тонто залез когтистой рукой прямо в живот, ковырялся во внутренностях, забирался выше, к сердцу.

   Митрохе было очень плохо. Самому себе он казался мертвецом вставшим из могилы.

   Наконец его оставили в покое. Он хотел умереть по-настоящему, и должен был — после всего, что с ним сделали. Но почему-то не умирал. Все чувства были обострены до предела, до невыносимой боли в душе.

   Он видел вежу Пудзэ-Вилльй и себя, лежащего на шкурах и под шкурами. Колдун выхаживал его. Поил из берестяного ковша зельем, натирал медвежьим жиром грудь, живот и спину, где вспухли багровые нарывы. Сквозь изголовье из свернутой оленьей кожи Митроха видел лежащую там гривну.

   Потом он увидел совсем другое. Лодейную рать, идущую на море. И другую, из свейских шняк. Обе рати сошлись в большой губе. По свеям ударили пушки, пробивая ядрами борты и днища. На вражьих судах пушечного наряда не было. Корабли стали сближаться, сходились бок о бок, ломая весла. Переброшенные якоря сцепляли их намертво. Московские, двинские, устюжские ратники, как морские бурные валы, хлынули на вражьи шняки. Завязалась сеча. В море летели раненые и убитые, днища покрывались лужами крови. Мертвые обвисали на бортах, снастях. Продырявленные ядрами шняки уходили под воду.

   Князь-воеводы взяли в плен три корабля свеев и около сотни людьми.

   Вместе с ними Митроха полетел на попутном ветре в Кемь. Но тут его сдернуло с воздусей и опять унесло в черную страну под багровым пятиугольным солнцем. Там его снова мучили духи тонто. Деловито разделывали на части и пересобирали все тело из отдельных кусков, через глазницы забирались к нему в голову. Под их беспощадными руками-лапами Митроха был тряпичной куклой, глядящей на мир глазами из стеклянных пуговиц.

   
* * *

   
Плеск волн и покачивание на морской глади показались блаженством после того ада, в котором его так долго держали. Лицо щекотало горячими лучами настоящее, а не преисподнее солнце. Митроха с усилием разлепил набухшие веки. Над ним было синее высокое небо и паслись белоснежные облачные коровы. С высоты срывались чайки, падали на море и взмывали с рыбешкой в клювах.

   Он ухватился за борт карбаса, попытался сесть. Тело отозвалось страшной ломотой и болью. Отрок со стоном лег.

   — Что со мной? — Позади его головы раздавались удары весел о воду. — Где я?

   — Тайа плывет на Кемийок. В Кемску. От Поньгомы уже близко. — Митроха узнал голос лопина, прислуживавшего колдуну Пудзэ-Вилльй. — Хозин велел везти тайа обратно, чтоб он не умер в его кёдд. В его веже. Если рууш умрет в веже Пудзэ-Вилльй, другие рууш узнают и придут к мой хозин. Они убьют Пудзэ-Вилльй, заберут его оленей и сожгут кёдд.

   — Что он со мной сделал, твой проклятый колдун? — с хрипом выдохнул отрок. — Отравил?! Коли останусь жив, сам приду к нему, убью и спалю вежу. И тебя прирежу, собака лопская.

   — Э-э, зачем тайа ругат лопина и его хозина? Ты ходил к Пудзэ-Вилльй знать то, что не положено людям, только духам. Пудзэ-Вилльй сделал, как ты хотел. Твой дух ушел в страну Яммеаймо и был там долго. Пудзэ-Вилльй помогал, чтобы ты вернулся.

   Глаза все больше наливались тупой болью от разлитого вокруг света. Да и открыть их полностью не получалось. Митроха поднес к лицу руку и ощупал разбухшие глазницы.

   — Что со мной? — в холодном страхе переспросил он.

   — В тебя входила сила бога. Если не умрешь, станешь сильным и злым кебуном. Духи тебя выбрали.

   — Я не вашей идольской веры! — выкрикнул он из последних сил, чувствуя, как вновь накатывает темень. — Что мне лопские бесы?!

   Рука беспокойно шарила на груди, под кафтаном. Гривна оказалась на месте. На мгновенье это успокоило, но потом просверкнула мысль: должно быть что-то еще. Он не мог вспомнить. Сознание заволакивалось пепельным дымом. Из ниоткуда вновь стали выныривать страшные морды, расти и исчезать, как мыльные пузыри. Это мельтешение обдало его новым ужасом.

   Почти уйдя за грань света, он вспомнил, чего не смог найти на привычном месте: серебряного креста. Чертов колдун украл его тельник, хотя не тронул золотую гривну. Бессильный страх обрушил мальчишку в черную пропасть...

   
Душа Митрохи была как морская волна в то мгновенье, когда кроткая отливная вода замирает, становится совсем неподвижной перед тем, как вздохнуть начинающимся приливом. Поморы называли это мгновенье полного затишья куйпогой — опустошенность отливной волны, совершенное бессилие, уже чреватое новой мощью, новой жизнью.

   Душа вздохнула, наполнилась приливной силой и устремилась к оставленным берегам.

   — Очнулся-от, раб Божий?

   Митроха узрел наклонившегося над ним попа, длиннобрада-того, с веселыми морщинами у глаз.

   — Ha-ко, теперь, знать, пойдешь на поправку, беспременно.

   — Где я? — прошептал Митроха.

   — В Кемской. Лопин из Чупаньги тебя привез да сдал старосте. А тот мне. Анде, брат, задал ты нам небывальщину. Тут на море живешь, дак про всяко быванье слышишь, а то сам видишь. — По выговору поп был низовский, не из новгородцев, но поморский обычай в речи перенял. — А про такое-то у нас не слыхано было. Чтоб сперва пропал, ровно в олений мох провалился, а после в таком-от виде из моря выплыл. Видал бы ты себя. Ноне-то ужо получше, а было... — Поп покачал кудлатой головой. — Заглазья черные, взбухшие, лик белый, мертвячий. Язвами-от весь изошел. Какая напасть тебя поедом ела — ума не приложу. Гадали-мерекали — не моровая ли? Кемляне от меня спопервоначалу стороной ходили, сторожились. После дурные бабы баять стали, будто на тебя-де лопяне стрелье пустили. Кудес такой, колдовство лопское. Прострелит человека — и уж то ли скорчит, то ли с ног повалит, а не то в землю уложит.

   — А дядька где же? — Отрок взволнованно задвигался на ложе, пытаясь подняться. — Иван Никитич?

   — Ушел твой дядька. Со всею ратью на Каяно-море побежал.

   Митроха отчаянно простонал и обмяк.

   — Свейских людей-от побили в губе Кандалухе. Полоняников до Колмогор на взятых шняках снарядили. Да и пошли в карбасах по Кемь-реке. Много-от карбасов, воды чистой не видно было от них. На порогах карбаса вздынули, а дале поплыли. На Кеми у нас порогов да падунов непосчитано. А за Кемью по другим рекам да по озерам, а где и волоком. Еще, должно, и не дошли до той Каяни.

   Поп принес в избяную клеть большую кружку с варевом, от которой исходил густой рыбный дух. Взбил на постели подголовье, подтянул повыше совсем слабого Митроху и стал кормить с ложки.

   — Разевай-ко рот пошире, раб Божий. Попадья-то моя нонеча роды принимает, так ужо я тебе заместо нее кормилкой побуду. А ты мне поведай-от, что за почесуха тебя к лопи понесла аж за полморя?

   Митроха послушно глотал горячую уху и молчал. Поп настырно глядел.

   — Ну не хошь, не говори, раб Божий. Да мнится мне, ты не своим товаром торговать принялся.

   — Я государев служилый человек, а не купчина, — охмурел Митроха.

   — Ну, а я чего баю-то? То присловье такое, смекай. Не к своему делу ты пристал, государев человек, к лопянам-то ездючи. Оберег вон идольский на себя повесил. Ну да твои грехи, твое покаянье.

   Митроха схватился за белую сорочицу на груди.

   — Да не зри волком-то, раб Божий. В ларь сложил твое золотишко, чтоб не давило тебе на душу... Молебны в храме по тебе служил. Господь-то милостив.

   Вместо гривны отрок нащупал деревянный тельник на нитке. Покончив с ухой, он расслабленно оплыл на перине.

   — А что ж дядька Иван Никитич? Так и ушел, обо мне позабыв?

   — Чего ж забыв? Ты на дядьку свово не греши, раб Божий. Обиду-ту не надувай, как лягуху на соломине. Искали тебя, берега обшерстили все. Мерекали, будто утоп ты. Палицын твой наказал старосте искать бессрочно, тело аль живого. А ждать-то ему недосужно было. Теперь тебе его ждать... Ha-ко, а ты и спишь уже. Ну, дородно, спи.

   Впервые за долгое время в Митрохин сон не вторгались видения.

   
...Через несколько дней он начал выходить из дому. Спускался с высокого крыльца, садился на лавку под окном и смотрел на узкий рукав Кемь-реки, буйно скачущий по порогу, омывающий с краю каменные кости Лепострова. Дом священника стоял на юру. С такого гляденя хорошо видны были расставленные вдоль дальнего берега вешала с сетями на просушке, амбары для вытопки сала морского зверя, становые избы, скалы. А за всем этим еще одно поморское море — зеленое чащобное. Тайбола уходила за окоем, как за край земли...

   Язвы на тулове заживали, отпадали сухие корочки. Ушла чернота с глазниц. Тело наполнялось свежей силой. Митроха принуждал себя накрепко забыть все, что было в веже лопского нойда и в черной стране мертвых. Но однажды понял, что бесследно эта бывальщина, приключившаяся с ним, не исчезнет. Что-то осталось навсегда, как некая метина.

   Это было видение, пришедшее наяву, когда он сидел во дворе дома. Думал про то, что так и не узнал у колдуна, о чем молчат знаки тайнописи на гривне. Внезапно закружило голову, и река, дальние амбары, тайбола поплыли. Вместо них встало совсем иное. Митроха будто летел медленно в небе и зрел внизу две светлые ленты рек, сходящихся углом. В месте их слияния раскидало по берегу лопарские шалаши, крытые оленьими шкурами. Из речных объятий вода текла широко, привольно. Берега морской губы расходились все дальше, их резали поперек губы помельче, лахты, крутые щельи, длинные изгибистые скалы, раскрашенные в зелень. Одна скала остановила на себе взор Митрохи. На ее плоской вершине темнела жирная каменная туша лопского сейда. Неведомая сила придала ему грубое подобие сидящего человека с низко опущенной головой. Возле камня были навалены горкой оленьи рога.

   Видение расплылось и пропало. Митроха, схватившись за голову, ладонями до боли давил на глазницы.

   Никогда эта земля и ее темное колдовство не отпустят его. Даже если он убежит за тысячу верст отсюда.

   Золотая гривна каким-то образом ответила ему. Разгадка ее была на тех пустынных берегах...
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Девка-холопка перекусила хвост нитки и ловко вдела в иглу новую.

   — Щастлива боярышня-от наша! За мужем, за боярином в Москови дородно жить будет, в палатах богатяшших...

   — Скольки ж это от Колмогор до Москови? — подняла голову от шитья другая девка. — Верст-та тышшу але поболе?

   — Эка даль. Аки сирота тамо будет, — жалостливо вздохнула третья. — Отца-то с матерью ужо не видать. А быват, забижать почнет родня московска? Кто нашу горлицу пригреет?..

   — Ну цего брешешь-то, Марфутка? Ha-ко помолци, — окоротила ее первая девка, подшивавшая подол сарафана у грустившей на высоком сиденьице боярышни. — Муж-то рази женку не пригрет? Да ешшо какая тут тебе сирота? Наша Алена Акинфовна вона скольки приданова повезет тудысь!

   Она махнула рукой с иголкой на большой отверстый ларь с вываленной прямо на пол горой одежи: сарафанов, летников, опашней, шугаев, шушунов, из бархату, атласу, зендени, сукмани, тафтяных, мухояровых, с меховой оторочкой, серебряными и стеклянными пуговками, с жемчужной вышивкой, с золотым шитьем.

   Из глаз хозяйки девичьей светелки полились мокрые дорожки. Холопка, бросив подол с иглой, выхватила из рукава утиральник и бросилась промокать ей лицо.

   — А слезыньки-то рано лить, боярышня, — принялась выговаривать госпоже. — Двои седмицы до Петропавла ешшо в девках ходить, воля девицья разлелееццо ешшо. На девишнике невестину жалостницу с подружками потягнете, а ноне никако нельзя. Ноне опосле обеду сваты жениховы придут, смотреть будут товар для купца свово, высматривать невестушку нашу белояру, дородну красу нашу, ненаглядну. А коли опухшо личико увидят да жениху обскажут про Несмеяну Заплаканну, вдруг он да раздумат жениться-от?..

   — А разве не сговорено еще, Агапка? — Девица схватила холопку за руку, взволновавшись надеждой. — Впрямь ли может передумать? Уж я бы тогда и расстаралась не глянуться-то сватам!

   — Ии, Алена Акинфовна, — будто даже обиделась Агапка, — как же не сговорено, когдысь ешшо зимой отцы ваши уладились. А сватам положено, как без сватов. Да грех тако думать-то, боярышня. Жених-от у нас справной, пригож молодеч, роду боярскова...

   — Я сама из боярского роду, — вскинула подбородок Алена Акинфиевна. — Дед мой на новгородском вече сидел. А в ихнем роду боярство сто лет как быльем поросло... И надо ж было ему в церкве-то меня углядеть! — Невеста снова поникла. — А я-то и не знаю, каков сам, не видала толком. Да что и знать — нелюб он мне сразу!

   — Анде, так-то ужо сразу? — округлила очи Агапка, снова откусила нитку и подхватилась с полу.

   Раскрыла на поставце скрыню-невеличку, расцвеченную узорами, полюбовалась вынутыми серьгами из поморского жемчуга. В каждой висюльке было по редкостной черной жемчужине, увенчивавшей розово-сиреневые нанизи.

   Агапка отодвинула девку, убиравшую косу невесты лентами, и приложила серьги к ушкам госпожи. Тут же под нос Алене Акинфиевне сунули зеркальце.

   — А он-то ждет не дождецце, когдысь его дроля любая с ним под венеч станет! Дары-от каки засылат!

   Хозяйка равнодушно отринула и зеркальце, и серьги. Холопка с укором спрятала женихов подарок в скрыню:

   — И так ужо батюшка спридержал тебя в девках, боярышня. Старших выдал, а про меньшую, быват, забыл. Семнаццать летов поди. Быват, церез год-другой и не глянет никто.

   — А на что мне, чтоб кто глядел, кроме...

   Алена прикусила губу. Девка-холопка задумчиво погрызла костяшку пальца.

   — А пусти-ко меня, боярышня, до пристаней. Нонеца по двору баяли, лодья Митрея Хабарова из Кандалухи пришла. Дак я погляжу, нет ли тама кого знакомова-то, из холопья, цто в поход с ним ходили в Норвегу, по лопску дань. Больно уж про Норвегу-ту спослушать охотце. А может, и подароцек какой перепадет, — бесстыже хихикнула Агапка.

   Невеста, бурно задышав, едва дождалась, когда холопка договорит. Чуть не вскочила с сиденья, но удержалась, зарозовела.

   — Побежи, Агапка, — кивнула по-хозяйски, однако пряча глаза. — Разузнай хорошенько. А может, и то узнашь, пожалует ли Митрий Данилович к батюшке, как прежде захаживал. Впрямь любопытно-то, как норвецкой поход удался, добром ли, не было ль худа.

   И голос не дрожал, справилась с собою.

   — Ой, цего скажу-то! — спохватилась холопка, стращая взором и прочих девок, и боярышню. — Бают, будто лодья на парусах пришла, а ветру-то надысь с самого утрецка нету, затишшо!

   Ее товарки повтыкали иголки в шитье и разинули рты.

   — Не зря шепчут, будтысь он, Митрий-то, с ворожбой знаецце. И удаця у него завсегда на хвосте сидит!..

   — Что мелешь, Агафья! — осерчала Алена Акинфиевна. — Дура бестолковая, плетёха пусторотая. Всякий помор, который море, что поле, пашет, знат, как ветер раздразнить себе в прибыток.

   — Да не всяк-то умет! — вздорно перечила девка. — А так, цтоб только ему дуло в парус, а вокруг тишь стояла, кто горазд? Лопски колдуны так могут, от них и взял.

   — А даром ли у него и женки-то нету, — подбавила одна из швей. — А ужо средовек. Кто ж такому свою кровиноцку отдаст?

   — Ну заблеяли, ровно овчи. — Боярышня нахмурила чистый девичий лоб под бисерным очельем. — Агапка! Допрежь пристаней сбегай на двор к Басенцовым, кликни Ивашку да скажи, что зову его. Пускай тотчас придет, коли делом не привязан.

   — Бежу!

   Алена Акинфиевна с дрожащей на устах грустной полуулыбкой открыла дареный женихом ларчик и будто невзначай просыпала на пол жемчужные серьги.

   
* * *

   
Двухъярусная дородная хоромина Митрия Хабарова стояла в Колмогорах на отшибе, меж посадами, огороженная крепким тыном, что твой острог. С прошлого лета, как государев служилец повел ратную ватагу в норвежскую сторону, двор пустовал: у Хабарова даже последний холоп владел оружием и шел в дело, а баб, стряпух и портомой, он не держал. В стороже оставался один старый конюх. Теперь же у дома явились признаки обжитости. Створки ворот разошлись, окна на верхнем ярусе были отворены. На длинном шесте над кровлей обвисла алая ветреница, показывая безветрие.

   Однако двор был безлюден.

   — Эй, — робко позвал отрок, вставший посреди, между амбаром-поветью и конюшней.

   Из-за спины у него беззвучно вышагнул сумрачный мужик в поморской рубахе-бузурунке и кожаной безрукавке. Ивашка вздрогнул и торопливо объяснил, что ему нужен хозяин. Коротко и равнодушно расспросив его, слуга отправился в дом, не позвав отрока.

   — Кореляк! — грозно вылетело из раскрытого окна наверху. — Принеси пива!

   — Несу, хозин! — коряво отозвался слуга-корел.

   Сколько Ивашка ни общался с корельскими людьми, ни один из них не мог чисто выговаривать по-русски. Лопари да самоеды и то лучше выучивались русской молви.

   Однако слугой кореляк оказался проворным. Ивашка не успел соскучиться стоймя, как его позвали.

   — Ну, из каких ты Басенцовых будешь?

   Отрок с любопытством в светлых очах разглядывал знаменитого на все Колмогоры, да и на все Поморье, ватажного голову, воеводившего отрядами охочих людей, которые по указу ли великого князя или по слову двинского тиуна, либо по своей воле ходили решать боем досадные порубежные споры со свеями, норвежанами и каянской чудью. Все одно, касались ли те споры дани с каянских корел или с норвежской лопи, которую свей и мурманы не прочь были собирать в свою пользу, либо земельных границ, либо иных обид, каких на любом порубежье всегда немало.

   — В соседях с боярским сыном Акинфием Севастьянычем Истратовым живем. — Для солидности отрок добавил баску в ломающийся мальчишечий голос. — Меня к тебе, Митрий Дани-лыч, Алена Акинфиевна просила пойти.

   И сам смутился, что на девичьих побегушках оказался. Охмурел. При том не сводил глаз с Хабарова. Тот сидел, широко раскинувшись, на лавке, в лиловых сафьяновых сапогах, атласных портах и тонкой белой рубахе. Из раскрытого ворота волосянела широкая грудь. Ивашка с уважением подумал о могучей плоти ватажного атамана — тот кого хошь мог плечом сшибить с ног.

   — Алена Акинфиевна? — Государев служилец отхлебнул пива из обширной кружки. То ли не подал виду, то ли впрямь не удивился. Отставив кружку на лавку, он чуть подался вперед, к Ивашке. Рассмотрел с ног до головы. Спросил имя. — А что, Иван Михайлов сын, пойдешь через пару годов ко мне в ватажники? Ну и что, что морем кормитесь. Оружному бою мои люди тебя обучат. Ватажный-то хлеб небось легше и сытнее, чем морской.

   — На море свой разбойный промысел — зверя бить. А людей бить не хочу, — глядя ясно, отверг Ивашка.

   — Ишь ты, гордый! — Хозяин дома отвалился к стене, взял кружку. — Брезгаешь. А ну как батька твой потеряет в море все свои лодьи? У меня есть такой, морской бедовалыцик Конон Петров. Слыхал? На новые лодьи серебро собирает.

   — И тогда побрезгаю, — твердо ответил отрок.

   — Да ты глуп, как я погляжу, — неожиданно озлился на мальчишку Хабаров и стал хлебать до дна пиво.

   — Будешь слушать-то, об чем Алена Акинфиевна велела сказывать? — тоже построжел Ивашка, нимало не боясь атамана, который мог запросто вышвырнуть его из окошка.

   Государев служилец раздраженно промычал, опрокинув в рот содержимое кружки. В горницу так же беззвучно, как делал все, проник слуга-кореляк.

   — Хозин, Угрюмка верталса. Тиун Палицын нет в Колмогор, ехал на Емцы. Будет церез день три.

   — Да и бес с ним. — Хабаров мощно и кисло дохнул пивом на Ивашку, дрогнувшего от нечистого слова. Затем наставил на отрока палец: — Говори.
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В сырой дымке белой северной ночи, не успевшей перейти в янтарное утро, поперек двинского рукава Курополки плыл карбас. Большой Куростров, лежащий прямо против колмогорского посада, все четче обозначался в белесых испарениях реки своими сосняками и луговинами. На веслах сидел Ивашка Басенцов, недовольно хмурый. На носу лодки тулилась и зевала Агапка, завернутая от сырости в суконную епанчу, с колпаком на голову.

   — Домашним-то чего сказала, Алена? — хрипло после долгого молчания спросил отрок.

   — По травы с тобой идем, — кротко ответила девица. На ней была дорожная однорядка из шерсти сарацинской скотины верблюда и обыденные сапожки темной кожи. Голова убрана невзрачным платом. — Вон и коробьи прихватили.

   — Опять к бабке Потылихе понесешь, на зелья? — Ивашка обиженно, совсем по-детски шмыгнул.

   — Не на зелья, а на лечбу, сколько тебе говорить, несмысел. — Алена хотела улыбнуться, да не смогла. Одолевали думы и страхи.

   Карбас ткнулся в каменистый берег с торчащими меж валунов мелкими цветками. Агапка, подхватив туеса, сошла первой. Ивашка не двинулся, когда боярышня пробиралась мимо него с кормы на нос.

   — Не ходи, Алена Акинфиевна! — вырвалось у него.

   — Жди нас тут, насупоня! Как соберем полные коробья, так вернемся, — усмехнулась девица. — Солнце по-над лесом встать не успеет.

   Подобрав подолы, она вышагивала по высокой траве прямиком к лесу. Агапка увязалась следом, но госпожа указала ей в другую сторону.

   — Туда иди-ко. Ты мне помехой будешь.

   И оставила девке оба туеса. Холопка, с недосыпу неразговорчивая, изумленно моргала боярышне вслед, потом поплелась, куда показали.

   В лесу только-только просыпались птицы, пробовали голоса. Было зябко. Подолы скоро промокли от обилья росы, потяжелели, липли к ногам. Алена упрямо шла напрямик через светлый бор с редким подлеском и обширными ягодниками. По пути попадались тропки, бежавшие в разные стороны, но она не соблазнялась пойти по ним. Леса на Курострове не страшные и заблудиться человеку не дадут — где-нибудь да выпустят на привольную пожню, укатанную дорогу или к позадворьям малых островных деревень.

   Все же, выбравшись на просторную луговину, Алена почувствовала себя увереннее. Перехватила повыше подолы и устремилась к дальнему перелеску. В открытом поле была своя неприятность — могли узреть праздношатающуюся девицу, а хуже того — узнать. Она пожалела, что не догадалась хоть для виду взять у холопки туес. А трав бы, хоть даже никчемных, не лечебных, набрала на обратном пути — вон их сколько, иные почти в пояс вымахали. Все одно к бабке Потылихе их не понесет.

   Новый лесок Алена обходила по кромке. Когда далеко впереди показался стоящий отдельно, как отрезанный ломоть, черносизый ветхий ельник, повернула к нему. И побежала бы, если б не опасалась подвихнуть ноги на кочках и ямах, скрытых травяной гущей.

   Помедлив, она вошла в ельник, сразу укрывший ее будто кровлей. Идти стало легче — по земле стелился мох. Зато в душе прибавилось страху. Куростровский заповедный ельник был местом темным, диким. Его не любили и обходили стороной. То была вотчина древней нечисти, оставшейся от стародавней белоглазой чуди, сгинувшей некогда.

   Содрогаясь от непрошеных страшных мыслей и часто крестясь, Алена вышла на просторную елань, саженей двадцать поперек. Ее окружали, будто стража, дремучие, века назад выцветшие ели с проплешинами. Стволы были покрыты безобразными пятнами рыжего мха. Алене вдруг с обидой и жалостью к самой себе подумалось — почему же здесь?.. Но сразу нашелся ответ: тут единственно верное место, где можно...

   — Не побоялась, — раздался позади довольный и вкрадчивый голос.

   На плечи ей легли крупные мужские руки. Сердце Алены с буханьем возвращалось на прежнее место, откуда мгновенье назад прыгнуло в пустоту. Вмиг забылись все страхи языческого святилища.

   — Митенька!..

   Она повернулась и отшагнула, закраснев от сильного волнения. Потупилась, но сразу снова вскинула на него очи, полные смятения. Уронила с головы на спину платок, распушив светлые волосы.

   Колмогорский служилец Митрий Хабаров залюбовался ею, ненастырно протягивая к девице руки.

   — Покрасовела еще боле, Алена Акинфиевна. Знал бы, когда впервой тебя увидел, что в такую ненаглядень вырастешь, тогда б еще тебя в жены выпросил.

   — Что ж потом не выпросил, о прошлом лете? — дыша всей грудью, молвила она.

   — Поздно. Не по нраву я стал твоему родителю, воинскому голове Истратову.

   Хоть и не сводил с нее прямого взгляда, Алене почудилась в его словах заминка — будто и правду сказал, да не совсем.

   — А нонече мне батюшка с матушкой велят замуж идти, — с неожиданной для самой себя покорностью сказала она. Будто смирилась?

   Но жадно смотрела на него — дрогнет ли хоть что-то в лице? Не дрогнуло. Напротив, точно расслабилось в нем что-то. Оглядел ее снова всю целиком и остался равнодушен. Поскучнел будто бы.

   — Ну и иди, — прозвучало жестко.

   — Да ведь как тебя забуду? — вскрикнула, чуть не плача.

   — Забудешь, как всякая баба.

   Алена замотала головой, брызнув слезами, и бросилась ему на грудь. Едва доставая макушкой до верхней петлицы кафтана, затормошила:

   — А ты, Митенька, увези меня увозом! Свадьбу-то скоро готовят, на после Петропавлова дня. Батюшка с караульным отрядом опять скоро в Пустозерск идет на полгода, и допрежь того меня под венец поставить хочет. А увезешь — попа сыщешь сговорчива, обвенчаемся, в ноги кинемся батюшке с матушкой — простят!..

   Не отстраняя ее, но и не беря в руки, Хабаров охладил девичью страсть словно пригоршней льда:

   — В поход опять иду. Новую рать собираю на Каянь. Не до тебя, Алена Акинфиевна, станет теперь.

   В ответ она с жаром принялась топить его лед:

   — Спрячешь меня до времени, пока вернешься, а я ждать буду!

   — Да ведь негде. Не здесь же тебе избушку поставить, — усмехнулся служилец. — Не к самоединам в вежу тебя запихнуть. Не в корельских болотах утаить.

   — А в Кандалакше-то, бают, двор себе поставил? — из последних сил надеялась она, рабски заглядывая ему в глаза.

   — Прознали уже, — с новой усмешкой качнул головой Хабаров. — Ты, Алена Акинфиевна, как считаешь — отец твой про тот мой двор перво-наперво не подумает? Налетит, пока меня и моих людей не будет, тебя в охапку, а двор, чего доброго, пожжет от обиды.

   Девица утерла кулаком слезы, рывком отстранилась.

   — Да что ж я. Навязываюсь, ровно холопья дочь, без стыда. Будто соромная девка. — Она гордо вздела голову. — Видно, не люба тебе стала...

   — Уж нешто тебе жених так противен? — удивлялся ватажный атаман.

   — Век бы не видать его!..

   — Кто ж таков?

   — Государева тиуна Палицына сын, Афанасий Иваныч.

   — Вот чудеса... — закаменев внутренне и наружно, глухо вымолвил Хабаров.

   — Зимой с Москвы гонцом от великого князя прискакивал, привозил грамоты тиуну. Тогда и положил на меня глаз. Теперь сызнова примчал, жениться. Заберет меня отсюда навеки... и уж не видеть мне тебя боле, Митрий Данилович. А помнить буду.

   Она отступила еще на шаг и поклонилась большим обычаем, глубоко в пояс. Покрыла платком голову.

   — Постой, Алена Акинфиевна. — Служилец был удручен и нахмуренно изумлен, почти растерян. — Я же его, Афоньку этого, пятилетним глуздырем помню... В доме Палицына в Москве жил тогда... родней дальней... И он — тебя...

   Боярышня невесело усмехнулась.

   — Теперь-то он не глуздырь, а дюж молодец. Брови соболины, взор орлиной, ростом мало тебе уступит. И богат, и при государевом дворе служит...

   — Ну что ж. — Хабаров справился с собой, повел плечами, будто сбросил что тяжелое. — Попрощаемся, Алена Акинфиевна.

   Мягко шагнул к ней и взял обеими руками за голову, поднял лицо. Наклонился к губам. Целуя долго-долго, стянул с нее платок, запустил пальцы в заплетенные волосы, разворошил.

   — Сладко-то как... — Алена едва сумела оторваться и замерла с зажмуренными глазами. — Ажно голову повело...

   Вдруг прямо над ними взрезало тишину ельника. С тяжелым хлопаньем пронеслось что-то черное и в вышине заграяло мерзким вороньим голосом.

   Вскрикнувшую Алену от внезапной жути бросило и тесно прижало к Хабарову. Он подхватил ее на руки, легко поднял и понес. Ей было все равно — куда и зачем, только хотелось, чтобы мгновенья эти никогда не закончились. Чтобы так всю жизнь и прожить, и умереть — уткнувшись лицом ему в грудь, доверчиво отдав ему душу...

   Он сорвал с себя епанчу из нерпичьей кожи и бросил на мох под елями. Незаметно, будто сами собой расстегнулись пуговицы девичьей однорядки и петлицы его кафтана.

   В безмолвии заповедного ельника было слышно лишь громкое, прерывистое дыхание.

   Алена тихо вскрикнула и быстро, часто задышала открытым ртом. Глаза распахнулись широко, одновременно жалобно и удивленно...

   
— Теперь ты знаешь, что делать?

   Так спросил, будто бы ничего и не случилось — ровно, отстраненно.

   Алена лежала полубоком, почти на животе, Спрятав лицо в плаще. Молча мотнула растрепанной головой. Он не продолжил, и она спросила:

   — Что теперь будет, Митенька?

   Хабаров, неподвижно лежавший рядом, откинув на мох правую руку, медленно заговорил:

   — Пойди к отцу и проси, чтоб позвали бабу из тех, которые тебя сватали. Пусть проверит, цел ли товар...

   Алена сжалась, подтянув колени.

   — Коли сумеешь, пригрози, что ежели не скажут Палицыным — сама разгласишь на свадьбе. Если не забоишься... Ну да, чаю, не будет свадьбы. Только имя мое прежде сроку не говори. Вернусь — сам с Акинфием Истратовым потолкую.

   — А в черницы меня отдадут, — тихонько всхлипнула она, — грех-то замаливать?

   — Невелик грех. Да и не успеют. К Димитриеву дню осеннему ворочусь из Каяни. В монахи так быстро не стригут. А успеют — выкраду тебя из черниц.

   — Да ежели не скажут тебе, в какой монастырь меня спрятали?

   — Найду.

   Алена, приподнявшись, уперлась локтем в епанчу.

   — Не ходи в свой поход, Митенька! — От нее повеяло тревогой. — Беспокойно мне за тебя. Сон видела. Будто бы кличут меня к тебе. А я иду, и в церковь вхожу, и вижу два гроба без крышек, бок о бок стоят. Ноги-то у меня ослабли, и меня под руки ведут к тем домовинам. Одна-то пустая, а в другой... ты лежишь... неживой. Хотела я от горя своего тут же лечь с тобой рядом, в пустой гроб... — Она умолкла.

   — Легла?

   — Из твоего гроба огонь вышел, объял тебя и домовину... А я... проснулась от страху.

   — Чепуха тебе снится. А на Каянь мне великий князь велит идти. Если всякий станет от государевой службы отговариваться бабьими снами, знаешь, что будет?

   — Что? — наивно спросила она.

   — Завоюют нас немцы, литвины и татарва.

   Над еланью снова закаркало. Две вороны бранились, кружа низко, ниже верхушек елей. Грай делался все пронзительней и будто нечистым потоком лился на землю. Алена, зажмурясь и прикрыв уши ладонями, подползла к Митрию.

   — Погоди-ка, вот я их, чертовок...

   Хабаров вышел на середину елани. Алена смотрела, как он неспешными движениями будто снимает с плеча невидимый лук, достает из тулы за спиной стрелу, оттягивает тетиву и целится в ворон. При том что-то негромко говорит им, непонятное ей. Гадкие птицы, разразившись напоследок особенно несносной руганью, улетели.

   Митрий вернулся, лег, обняв Алену одной рукой.

   — Верно ли люди говорят, будто ты колдовать научен? — спросила она, не зная, что хочет услышать в ответ. — От лопских колдунов будто бы уменье взял?

   — Врут, — равнодушно бросил он. — Что от дикой лопи взять-то можно, кроме звериных шкур и мехов?

   Девица немного успокоилась. Но темные мысли, разворошенные воспоминаньем о давешнем сне и воронами, все не стихали.

   — Как же ты додумал в этот ельник меня звать? В Колмогорах да на Курострове все знают, что здесь своим богам чудь поклонялась. Капище тут было. — Алена села и огляделась, зябко скукожась. Утро уже выцветало небо над ними лазорью, но тепло еще не разошлось по земле. Или его не пропускала замшелая еловая стража. — Быват, где-то тут стоял идол серебряной, а то ли золотой, и мазали его кровью жертвенной.

   — Человечьей?

   Алена, оборотясь, посмотрела ему в лицо. В нем не было усмешки, как сперва показалось. И не ответила.

   — А когда хоронили-то своих, на капище сыпали в едино место землю, смешанну с золотом. Гора вырастала велика... Потом тут пограбили мурманы. Унесли на свои шняки всю золоту гору и чудско идолище. Новгородцы в те годы еще не пришли сюда, к морю...

   Она услышала какой-то звук и не поняла, что это. Повернулась к Хабарову. Ватажный атаман смеялся — смех пузырился у него в горле, а наружу выходили только ошметки этого странного смеха.

   — Знаешь, где сейчас то золото? У меня.

   Алена недоверчиво и грустно покачала головой.

   — У меня, — повторил он. — В Кандалакше. Из Норвеги привез прошлой осенью, от мурманов, потомков тех, что грабили здесь. Не веришь?.. Они отлили из того золота церковные украшенья. Опоясали золотым поясом деревянного Христа, венчали золотым венцом Богоматерь, золотой цепью увили распятие. Плюгавый латынский поп пытался объяснить мне, что золото священно и нельзя его брать. Его привез из Бьярмаланда какой-то древний варяжский князь. Бьярмаландом они зовут наше Поморье и Заволочье. Кореляк перетолмачивал мне попа. Я сказал ему, что раз золото краденое, оно не священно. И забрал все до алтына.

   Государев служилец не стал лишь говорить девице о том, что латынский поп угомонился только после удара чеканом. Да и людишки из той деревни на берегу холодного фьорда не хотели так просто отдавать свое единственное богатство.

   Он перевернулся, сел на колени.

   — Пора тебе, Алена Акинфиевна.

   Поднявшись с плаща, она испытала внезапный острый стыд, о котором удалось ненадолго забыть за разговором. Хабаров подхватил смятую епанчу, бросил себе на плечи. Подошел к девице, взял за подбородок и коротко поцеловал.

   — Сделаешь, как я сказал?

   — А побоюсь? — взглянула большими молящими очами.

   — Судьба не любит боязливых.

   Развернул ее и легко подтолкнул в сторону, откуда Алена пришла. Она пошла, чуть покачиваясь, будто испила хмельную чарку. Через несколько шагов запнулась о траву, пошатнулась, едва не упала.

   Митрий Хабаров не шелохнулся, глядя ей вслед...

   
Не помнила, как доплелась до берега Курополки. Завидела Агапку, бездельно шатавшуюся на краю леса. В туеса, полные мятой зелени, Алена даже не заглянула. Знала, что холопка дельной травы все равно не соберет. Прошла мимо. Вдали на воде виден был карбас Ивашки, куда-то плававшего и теперь возвращавшегося.

   Солнечные лучи разогревали воздух, в верблюжачьей однорядке стало душно. Она стянула ее с себя. Холопка позади громко охнула.

   Алена встала как вкопанная. Догадалась сразу про свою оплошку. «Ну и пусть!»

   — Охти мне! Ha-ко лешшой! — придушенно загомонила Агапка. Бросила наземь туеса. — Ай невтерпеж стало?! Дай-ко хоть травой зазеленю, будто упавши измарано... Когдысь же ты, боярышня, поспела с женихом-то стакнуццо? А надысь-то мы слезы лили!..

   Холопка то ли и впрямь не догадывалась, кому навстречу торопилась Алена Акинфиевна, то ли нарочно представлялась дурой, чтоб иметь после всего малую отговорку от сурового наказания хозяевами.

   Девица Истратова терпеливо и покорно ждала, пока Агапка затрет следы на сарафане. Только стыдно было, что все это на виду у Ивашки. Хорошо хоть, ему не слышны дурные причитанья холопки.

   Однорядку все же пришлось снова надеть и томиться в ней.
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Управитель всех двинских и поморских земель колмогорский тиун Палицын встречал гостя не по чину — сам вышел на крыльцо и даже спустился на двор. Ни один служилец не удостоился бы такой почести, но ватажный голова Хабаров был особым случаем. За год, что Иван Никитич исполнял тиунскую должность, еще ни разу не довелось видеть этого молодчика, зато наслышан был о нем паче меры. Оттого почти не удивился, когда в присланной на днях от государева двора грамоте снова оказалось это имя. Сам великий князь Василий Иванович жаловал ратного удальца службой и милостью. Отчего ж не выйти встретить во двор этакую птицу?

   Митрий Хабаров замешкал возле коня, оглаживая бока статного каурого жеребца и не торопясь отдать его в руки слуги. В Поморье, на двинских просторах конная езда редкость — больше ходят по воде, а севернее Колмогор конную ездовую тягу вовсе заменяют оленьей. На войну опять же морем и реками идут. Немудрено служилому человеку соскучиться по седлу под собой, по конскому запаху, походной дружбе с конем.

   За то время, пока ватажный голова ласкался с жеребцом, Палицын и успел спуститься во двор. Хабаров бросил поводья угрюмого вида слуге и пошел навстречу тиуну.

   — Ба! — Иван Никитич в радостном изумлении даже ноги согнул в коленях и растопырил руки для объятия. — Да неужто ж Митрофан! А я-то гадал, что за Хабаров тут, что за сокол ясен. Родня, не родня, из каких Хабаровых? А вон, оказывается, что! Ну, удивил, Трошка!

   Он облапил служильца и услышал негромкий ответ на ухо:

   — Ошибся ты, дядька. Не Митрофан я. Митрий мое имя.

   Палицын оторвал его от груди.

   — Ну Митрий, так Митрий, — не сбавляя тона проговорил, хотя ощутил прохладцу, идущую от бывшего воспитанника. — Дай же рассмотрю тебя. Одет что твой боярин — бархат, тафта. Вымахал! Это ж сколько я тебя не видел? Годов десять? Больше! Уже тогда обогнал меня ростом. А тут, на северных ветрах, силищи набрал... Ты ведь после того похода на Обь со мной в Москву не вернулся. Вот и считай... тринадцать лет пропадал пропадом.

   — Пойдем-ка, Иван Никитич, к тебе в дом. — Хабаров оглянулся на десяток дворских служильцев, усиленно делавших вид, что не подслушивают. — Там и поговорим про жизнь да про дела.

   — Пойдем, пойдем. Все расскажешь. Вопросов у меня до тебя мно-ого.

   И первый вопрос Палицин задал на крылечных ступеньках, наклонясь с верхней, приглушив голос и усмехнувшись:

   — А по батюшке-то теперь как величаешься, михрютка?

   — Как прежде, дядька, — так же, вполголоса ответил Хабаров. — Митрий Данилович я.

   — И то добре, — кивнул бывший кормилец.

   Расселись по скамьям в широкой горнице, в которой колмогорский тиун принимал двинских и поморских людей всякого звания. На одной стене висела оскаленная морда белого медведя — ушкуя. По другой на полицах плыли неведомо куда под парусками и на веслах поморские лодейки-игрушки, ловко состряпанные каким-то умельцем со всем тщанием корабельного художества: летнепромысловые соймы, кочмары для зимнего ходу на море, в бортовых «шубах», чтоб не раздавило льдами, торговые речные насады, раньшины, которые можно тащить на полозьях по льдинам, как сани, обиходные карбаса.

   Пока челядь готовила обеденный стол в соседней горнице, Палицын вынул из поставца свиток, передал гостю.

   — Дьяк великого князя от государева имени велит тебе, служилый человек Митрий Хабаров, вести отряд охочих людей на поселения каянской чуди, кои не по правде и не по княжьей милости стоят на государевой земле. Если все исполнишь как надо, жалует тебя государь местом кандалажского воинского головы... А теперь скажи мне, друг сердешный Митро... хм, Митрий. Сидел ты зиму и весну в Кандалакше, ни слуху от тебя не было, ни духу. А тут объявился, аккурат к московской грамоте, да без меня, не видемши указу государева, уже людей собираешь и оборужаешь. Как такое может быть?

   Иван Никитич раздумчиво щурил на служильца поблекшие с годами очи. Палицын был ныне стар — полсотни лет стукнуло, из которых тридцать пять отдано службе. Голова поиндеве-ла, лицо задубело в морщинах. Однако словно как прежде, будто не было этих годов, видел он перед собой малого Митроху, беспокойного, несговорчивого, часто злого михрютку, с которого нельзя спускать глаз — иначе какую-нибудь вновь вытворит неподобь.

   Митрий несколько раз пробежал взглядом по грамоте. Усмехнулся, довольный, гордый.

   — А мне, дядька, не надо грамот, чтоб знать, как государь и брат его, князь Федор Иваныч Бельский сдумали порешить дело с корельской данью, которую свеи крадут из-под носа у князь Федора.

   — Это как же так? — не понял Палицын и осерчал: — Прикажешь верить дурной молве, которая про тебя тут ходит? Точно ты колдовством к себе удачу приваживаешь, ворожбой дальнее зришь.

   Митрий рассмеялся, но как-то нехорошо, жестко.

   — Дурная молва от зависти родится. А колдовать Кореляк умеет, холоп мой. Мне его убогая ворожба ни к чему. О том, что в грамоте у тебя здесь писано, ведаю от посыльных из корельской вотчины князя Федора Бельского. Его люди быстрее оказались, чем государевы. Те-то через Устюг по Двине, да в Устюге небось загуляли, а эти — через Новгород и онежские пути. Князь Федору Иванычу свеев с их финской чудью наказать и поучить — кровное дело, вот и торопит. А меня он знает, не одну службу ему сослужил. Про жалованье воинским головой в Кандалухе, верно, он великого князя надоумил.

   Палицын слушал внимательно, но вдруг спохватился.

   — Да что мы с тобой все о делах, а ты у меня еще не потчеван и не поен! Дорог разговор к столу, да не о службе, а о дружбе.

   К столу колмогорскому тиуну в сей день подавали постное: запеченую щуку, уху из мурманской знаменитой трески, сельдь на пару и в подливе, рыбные колобки и кулебяки с семужиной, да отдельно спинки семужьи, морсы — клюквенный, брусничный, из морошки, мед нехмельной. За трапезой сидели вдвоем, по-простому и по-домашнему. В Колмогорах Палицын жил бирюком — жена померла, сыновья взрослые, служат кто где.

   — Слышно, Афонька к тебе, Иван Никитич, приехал. Женится будто бы. Где ж он?

   — Где ни то, — покрутил ладонью Палицын. — Он нынче что тетерев на току. Глух и глуп от счастья. Ты бы про себя рассказал, Трошка. Где пропадал столько лет. Чем тебя край земли к себе так привязал.

   — Что тебе, дядька, рассказать. Ходили мы с тобой через Камень на Обь князьцов тамошних под московскую клятву приводить. А обратно врозь пошли, и на том пути наши разминулись. Ты с князем Ушатым в Москву, я с князем Семеном Курбским в Пустозерск вернулся. Там пять лет под Акинфием Истратовым сторожу от дикой самояди держал. После в Колмогоры подался. С ватагой помытчиков по лопским тундрам и тайболам ходил, снежных кречетов ловили для княжьих охотничьих забав. В датскую землю плавал с государевым послом Герасимовым, на море Мурманском тогда лихие промышленники баловали, суденки грабили. Дань собирал с лопи, с корел. Свой отряд себе нажил, с ним теперь хожу куда велят или куда сам надумаю...

   — По государевой надобности?.. — быстро и усмешливо глянул Палицын.

   — По государевой, а как же, — широко улыбнулся ватажный голова. — Когда тихо идем, а когда и громко, с государевым именем. После того как свеи с великим князем мир взяли, громко покуда не ходили. Ну а нынче-то — подымем колокольный звон, а, Иван Никитич?

   Оба расхохотались: в грамоте великого князя писано было о реке Колокол, одной из семи, что впадали в Каяно-море, числились владением московского князя и обживались вперемежку корелой и финской чудью. Первые были данниками Москвы, вторые — свейского короля.

   Палицын вытер руки поданым рушником и посерьезнел.

   — Больше полуторы сотен охотников с собой не бери. Не на рать идешь, а за данью. Чтоб королю свеев обид не чинить и нечем было б ему потом в грамотках уязвлять великого князя... По весне каянские корелы снова жаловались подьячему в Куйтозерском погосте, что свейские люди взяли у них всю нашу дань. Так ты ту дань возьмешь с финских смердов. Цифирь — сколько и чего — тебе выдадут. Что сверх возьмешь... ну, сам знаешь.

   — Знаю... Просьба у меня к тебе, Иван Никитич. Верней сказать, не просьба, а... Давай так, я тебе свое дело расскажу, а ты сам решишь, просьба это или что иное.

   — Ну выкладывай свою загадку.

   — Сейчас у нас мир со свеями. Да много ли надо, чтоб этот мир порушился. Помнишь, дядька, первый наш каянский поход? Свейскую судовую рать в Студеном море помнишь?

   — Как не помнить. Ты у меня тогда крови попил, Трошка.

   — Значит, помнишь, что до Кандалухи им дойти непогодь тогда помешала. А там — дань со всей лопи, торг поморский и корельский, казенное подворье с подьячими. И все это открыто, что с моря, что с земли. Нараспашку. Приходи да бери силой. Как мы к каянам ходим, так и они тем же путем к нам придут однажды. Так я к чему? Острог нужен, дядька. Лесу там своего довольно, место ровное я на глаз размерил. Работных только нагнать.

   Палицын думал, шевеля над столом пальцами. Словно прикидывал дело так и эдак.

   — Про замысел твой, — сказал наконец, — надо великому князю отписать. Острог на береговых камнях и скалах ставить — труд немалый. Серебра потребует вдоволь. У государя же Василия Ивановича два года как иная забота, и серебро московское на эту заботу течет рекой. Смоленск мы нынче берем, Митро... — Палицын махнул рукой. — Об это лето великий князь в третий раз повел войско на осаду. Упорен государь, непременно хочет у Литвы отнять сей достославный русский град. Раньше осени с войны не вернется. А у меня срок тиунства к тому времени истечет. Ну да не беда. Оставит князь еще на год — отпишу ему. Вернет в Москву — на словах обскажу. Дело-то впрямь нужное.

   — А у меня еще одно такое ж. Смотри, дядька.

   Митрий сдвинул на столе блюда и чаши, задрал скатерть. Обмакивая палец в алый клюквенный морс, стал рисовать берега Студеного и Мурманского морей. Звериной мордой с тупым рылом вытянулся Мурманский Нос — огромный полуостров, разделивший два моря. В глотке у этого зверя была Кандалакша, а там, где должны быть уши, Хабаров вывел два маленьких завитка.

   — Тут Варяжский залив, — показал между ними. — Дань мы берем с кочевых лопарей до самого норвецкого Тромса. — Палец ушел далеко на загривок зверя. Потом вернулся почти к пасти: — Мурмане доходят за данью досюда. А здесь, — Митрий ткнул в дальний завиток-ухо у Варяжского залива, — они давно когда-то поставили свою крепостицу Вардегус. И чинят нашим даньщикам пакости. А ведь не по праву они ее там поставили. Еще Новгород встарь с мурманами договор заключил, чтоб на двоеданной земле крепости не возводить.

   — Стервятники, — задумчиво покивал Палицын.

   Палец ватажного головы чуть переместился и встал пониже «ушей»-полуостровков.

   — Лет полста назад где-то тут новгородский воевода кореляк Валит разбил отряд мурман. Поставил на берегу свою крепость, из валунов. Жил в ней недолго, ушел на Русь. Я был там прошлым летом. Обитают в Валитовом городище с десяток русских чернецов, откуда взялись — бес их знает. — Хабаров горячился. — Я, Иван Никитич, так мыслю. Отшельников надо прочь выселить, пускай другое место ищут. Городище укрепить, расширить, заселить караульными служильцами, чтоб менялись раз в полгода, как в Пустозерске. Будет нам заслон от норвецкого Вардегуса.

   Палицын медленно цедил из ковша мед.

   — И об этом извещу государя, — пообещал, отставив ковш. — Но ты, Митрий... пустынников все же не обидь. Монахи-то, может, пограничье крепче держат, чем крепостица с воинским отрядом. Вестимо, и крепостица в свой срок не лишней будет...

   — Кой толк, дядька, от чернецов?! — раздраженно вскинулся Хабаров. — Подрясниками они, что ли, мурманов отобьют?

   — Знаю, знаю твою обиду на монахов, Трошка. Отец твой иеромонах Досифей в великой схиме помер, Царство ему Небесное. — Палицын перекрестился. — А монахи хоть и Божьи люди, да дело государево делают в нехоженых землях. Варяги обращают дикие племена в свою латынскую веру и уж одним тем налагают на них свою руку. А наши чернецы-русачки в лопских пустынях истинным крещением приведут под государеву руку ту лопь мурманскую...

   — Лопляне не примут креста, — убежденно перебил его Хабаров.

   — Отчего думаешь?

   — Знаю.

   — Бесовство в них глубоко сидит, — согласился тиун, — то верно. Но пошлет же Господь и этому жалкому племени подвижников, вроде пермского епископа Стефана. Пермь вот тоже непросто крестилась. Ан теперь и крещеная, и с Русью сросшаяся...

   — Пойду я, дядька. — Ватажный голова, вставши, с шумом двинул скамью, на которой сидел.

   Палицын вздохнул. Тоже поднялся.

   — Дикий ты, Трошка. Как был божедурье, так и остался... Ступай, и Бог с тобой.

   Уже в двери Хабаров обернулся, будто забыл что. Вытолкнул холопа, прислуживавшего в трапезной и попавшего под руку.

   — Ты, Иван Никитич, прости. Хоть ты меня и пригрел когда-то в своем доме, и поил-кормил, и на ноги поставил... Да только Афоньке твоему придется со мной поспорить за дочку Акинфия Истратова.

   — Чего ж спорить? — удивленно сморгнул Палицын. — С Истратовым мы давно сошлись согласием.

   — Девицу саму забыли спросить, — усмехнулся служилец. — Она-то себя не даст на веревке, как козу, под венец тащить. Нравная у Акинфия дочка.

   Тиун подошел ближе.

   — Ты ври да не завирайся, Митро... тьфу ты... Митрий Данилыч. Когда это кто девиц на выданье спрашивал... У них и ума еще нет, чтоб выбирать.

   — Ума, может, и нет. Зато есть то, без чего девке зазорно под венец да на брачное ложе идти. А уж как и с кем это потерять, она найдет.

   Палицын рванулся к нему, но вместо щегольской ферязи схватил воздух.

   — Стой, михрютка!.. Вернись, Трошка-паскудник...

   — Прощай, дядька! — донеслось из сеней.

   Иван Никитич тяжело осел на лавку, задыхаясь и выдирая пуговицы из петель опашня на груди.
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С посадской широкой улицы выехала за крайние дворы телега, крытая дерюгой. Скрипела ось, плетущийся конь мотал головой и хвостом, сгоняя гнус. Отрок-возница тянул себе под нос поморскую быль-старину про могучего и славного богатыря новгородского разудалого Василья Буслаевича.

   Под дерюгой чихнуло раз и другой. Раздался придушенный голос:

   — Что ты ползешь, будто на похоронах? Быстрее не можешь? Не то в удавленицу тут превращусь!

   — Лежи тихо! — вполоборота и вполголоса прикрикнул отрок. — Сама удумала, так терпи. Куда мне коня гнать — чтоб вернее нас с тобой выдать? Люди-то не дурни, скажут — куда это Ивашка Басенцов аки оглашенный на телеге несется?.. Щелку открой, коли задохлась.

   — Что ж мне, всю дорогу так лежать? Пожалей-ко меня, Ивашка. Солома твоя колется, что шипы, и труха в нос набилась.

   — Ладно, не стони, — смиловался сердитый возница. — Только утихни чуток. Бабы от поскотины идут. Скажу, когда тебе вылезти.

   Миновали и бабы, посадские женки, приветливо покивавшие Ивашке. Кончилась и долгая жердяная ограда скотного выгона, тянувшаяся от околицы посада. Белая высохшая дорога впереди длинно делила надвое зеленый в желтую цветочную крапь береговой угор над Двиной. Ивашка придирчиво оглядел просторы, привстал даже, чтоб дальше видно было оба терявшихся вдали конца дороги.

   — Ну теперь можешь. Никого.

   Дерюга тотчас откинулась, и на воле показалась Алена Акинфиевна. Жадно задышала легким ветром, скользившим вдоль реки, перевязала сбившийся платок на голове. Приложила руки к груди, укрытой серой епанчой.

   — А сердечко-то трепыхается до сих пор!

   Ивашка оглянулся на нее, опять сердитый, и ничего не сказал. Девица и не заметила его хмурости. Успокаивая птицу, бившуюся в груди, как в клетке, дышала и перебирала в уме все случившееся с раннего утра. Как выпросила со слезами и клятвами у батюшки, чтоб отпустил молиться в церковь. Согласилась даже, чтоб ее с холопкой вел под надзором в храм и обратно дворский служилец. А до того почти седмицу просидела в светелке под замком. Не за вину запертая, не за содеянное, о котором с Агапкиной помощью никто не прознал, а так, будто бы батюшке на пару с тиуном, жениховым родителем, в головы пришла блажь скрыть ее от мира до самой свадьбы. Верно, все же углядели отец с матушкой что-то в ее очах, как ни старалась она держать их долу, чтоб не светили бесстыдством... И дальше, как после церковной службы, когда стал расходиться колмогорский люд, выслала вперед себя из храма Агапку, и та заболтала служильца, ждавшего у паперти, закрутила, отвлекла улыбками и срамными ужимками. Алена тем временем, накинув колпак епанчи на голову и прячась средь празднословных баб, поспешила прочь. За церковь, через улицу, мимо дворов, по мосткам над речкой Оногрой, заливавшей по весне Колмогоры. Ивашкина телега ждала в узком проулке, о котором заранее сговорились. Подошла к ней степенно, оглянулась и опрометью нырнула под дерюгу, ужалась между тючками и коробьями.

   — Ох и попадет мне за тебя, Алена Акинфиевна! — сокрушенно вздохнул Ивашка.

   — От когой-то? Отец-то у тебя с покручениками в становище на море все лето живет. А мать что тебе сделат, коли ты за старшого на хозяйстве?

   — А хоть бы от жениха твоего, Афанасия Палицына. Холопам или дворским велит — споймают да намнут мне бока.

   — Да кто узнат-то, что я в твоей телеге была? — прыснула девица, вспомнив свою небывалую храбрость, с какой убежала из-под носа батюшкиного служильца, и стыдный ужас, окатывавший ее волнами, когда ехали по колмогорским улицам.

   — Кто-нито доглядел. А не доглядел, так сам скажусь.

   Отрок решительно шмыгнул носом.

   — На что, Ивашка? — ничуть не всполошилась Алена. — Себе же худо сделашь. Промолчи али соври.

   — Не по-божески врать-то, — хмурился возница. Круто повернулся к ней: — А коли сбежишь с ним — как смолчу?.. Точно не сбежишь? — буровил он девицу неласковым взором.

   — Знай себе гони, — велела Алена Акинфиевна, надменно поведя подбородком. — Не твое то дело.

   — Ну, раз не мое, тогда и ладно, — покладисто сказал Ивашка. — Тпру-у-у!

   Спрыгнул с телеги и за уздцы стал разворачивать коня.

   — Не сбегу я! — испугалась девица. — Не сбегу. Только попрощаюсь с ним! Никогда ведь боле не увижу его... Я же его, Ивашечка, с самых девчоночьих лет насмерть полюбила. Помоги мне увидеться с ним напоследова, Христа ради!.. А дальше уж кончится моя жизнь... — прибавила она тише.

   Ивашка без слов вернул коня на прежний путь, вспрыгнул на телегу, отчего-то обиженно дернул поводья.

   Алена молчала-молчала и не выдержала:

   — Быть тебе попом, Ивашка... чтоб у тебя все по-божески было.

   — А что! И буду. Таких, как ты, глупых, уму учить, от дурна отваживать.

   — А почему мне помогать взялся? — не сразу нашлась она с ответом.

   Ивашка тоже долго думал, потом запыхтел. Алена видела только его спину, но почему-то догадалась, что парень засмущался.

   — Была бы ты ровней мне, Алена Акинфиевна, — отрочьим баском проговорил он, не обернувшись, — взял бы тебя в жены.

   Девица позади него рассыпалась в звонком смехе. Ивашка согнул вперед плечи, съежился.

   — Ох и натерпелся бы от тебя наш брат, Аленка, дочерь Евы. — За суровостью он скрыл уязвленность. — Хорошо, что тебя замуж скоро отдают.

   — Молчи уж, пустомеля! — Она замахнулась на него белым утиральником. — Сам не знашь, что плетешь.

   Оба умолкли, недовольные друг другом.

   В пяти верстах от крайнего колмогорского посада Ивашка загодя спрятал на берегу лодку. Дальше вниз по Двине, через версту, начинались рыбные тони. Была там и тоня Басенцовых. Покрученикам, нанятым отцом для работы, Ивашка, конечно, не сказал, для чего берет карбас, самый малый из всех.

   Алена измаялась ждать. То вставала на телеге, всматривалась из-под ладони в речную долгую гладь, то спускалась к самой воде через рослый кустарник, но там видно было хуже. Она присаживалась на корточки и тихо шлепала ладонью по реке, шептала ей, будто ворожила, тревожила речных духов, приманивая того, кого ждала.

   — А вдруг они давно проплыли? Пока твой конь еле копытами шевелил, как ледащий...

   — Отплытие за час до полудни было оговорено. А сейчас... — Ивашка глянул в небо, определил время: — Солнце на межнике перед летом стоит. Скоро покажутся.

   Три темных точки вдали на реке они заметили одновременно. Лодьи шли не на парусах, да и какие паруса, если ветер улегся, как ленивая баба. Но гребли на них сильно, суда быстро вырастали, приближаясь. Ивашка с Аленой уже сидели в карбасе, потихоньку тоже выгребали. Парень стал еще больше сердит и сосредоточен на весельной работе, выверяя расстояния и отыскивая точку схождения с головной лодьей.

   Девица в нетерпении вдруг бросилась ему на шею и шумно расцеловала. И сама стала радостная, сияющая, будто бы даже блескучая, как солнечные брызги на воде.

   — Ты что! — притворно завопил Ивашка, однако вмиг стал красным от удовольствия.

   На лодьях давно увидели карбас и кричали им, чтобы проваливали прочь с пути.

   — Ну, Алена Акинфиевна, — краска схлынула с лица отрока, бросившего весла, — объясняйся теперь с ними, как знашь.

   Девица встала в лодке и замахала белым платком. На головном корабле, чей нос смотрел прямо на карбас, тоже подняли длинные весла. Остальные две лодьи повернули посторонь и сбавили ход. Борта облепили двинские охочие люди, поморский молодняк, не нашедший себе дела этим летом, колмогорские жильцы. Все таращились на несусветное явление — девицу, взмахами утиральника остановившую посреди великой Двины походные лодьи.

   — Зовите мне вашего ватажного голову, Митрия Даниловича! — слегка охрипнув со страху, крикнула Алена.

   Хабаров скоро показался на носу, потом пропал — Ивашка отчего-то подумал, что он выругался, — и снова появился.

   — Как ты здесь очутилась, Алена Акинфиевна?

   — С тобой попрощаться пришла, атаман! В Колмогорах, вишь, не с руки мне было. — Девица храбрела на глазах, и до любопытных чужих глаз ей будто бы и дела уже никакого не было. — Так примешь на лодью-то, Митрий Данилыч, али так перекрикиваться будем?

   Хабаров опять исчез, чтоб через несколько мгновений с лодьи упала толстая веревка, перевязанная узлами. Ватажный атаман перемахнул через борт, быстро спустился. На нем был индиговый шелковый зипун и поверх — черный кафтан, расшитый золотыми нитями, коричной замши остроносые сапоги.

   Ивашка подвел карбас впритык к большому судну.

   — Что творишь, Алена Акинфиевна... — Хабаров качнул головой не то в досаде, не то в восхищении от дерзости девицы. Подхватил ее, обняв в поясе. — Держись за меня.

   С трудом влез по веревке наверх. Там Алену приняли другие руки, втащили, поставили на лодейную палубу.

   — Отошли все! — велел атаман.

   Он смотрел на нее так, будто готов был одновременно и прибить — одного б удара хватило, — и снова подмять под себя, как там, в ельнике на Курострове...

   — Вот и все, Митенька, — совсем просто, без напускной храбрости сказала Алена, опустив руки.

   — Что — все?

   — Ушла я из дому, Митенька. Насовсем ушла. Без тебя мне нет пути. А с тобою — всюду. Вези меня куда знашь. Хоть в болота корельски, хоть в скалы мурмански. А хоть бы и море по нам зарыдало, запенило волны да пали б на нас ветры презлые. Мне с тобой и смерть сладка. Море нас обручит, а Никола Угодник, морских бедовальщиков заступник, повенчает. Ты моя судьба, а как она устроится — в том Бог волен...

   Не успел Хабаров ничего придумать в ответ, как она шагнула к борту, перегнулась:

   — Возвращайся, Ивашка! Скажи батюшке с матушкой, что замуж я по своей воле пойду, а не по их. Коли смогут, пускай простят. А не смогут... ты за меня молись! Слышишь, Ивашка?!

   — Что творишь, Елена?! — уже без всяких досад повторил ватажный атаман, крепко, до боли, сжав ее руку в предплечье и грубо оторвав от борта. — Куда я тебя здесь дену?

   Он косо оглядел ватажников, торчавших на палубе там и тут. Кто открыто, а кто исподволь — все пожирали глазами сверх меры красовитую, баскую девицу, ластившуюся к атаману.

   — Пусти-ко! — жарко дохнула на него Алена, и очи у нее стали гневными, темными. — Я решилась, Митенька, и твоей буду до конца, близок он аль далек. Или ты забыл, как женой меня сделал?

   Какое-то время оба бороли друг дружку взорами.

   — Не гони меня, Митенька, — вдруг, обмякнув, жалобным голосом заговорила она. — За тобой пойду как холопка, как собака за хозяином. Не исполнила я твои наставления, не сказала ничего батюшке. Побоялась срамословия от людей. Да все одно не убегу от позору-то. Так лучше с тобой, чем без тебя.

   Хабаров задумчиво смотрел в речную светящуюся даль.

   — Ну не сказала, и ладно. Пожитки-то взяла какие?

   Алена растерянно развела пустыми руками. До пожиток ли было, когда под доглядом из дому шла? Вот серьги жемчужные, не жениховы, а старые, в уши вдела, да ожерельице серебряное, матушкин дар, нацепила. Все, что на ней, — вот и все приданое.

   Митрий шагнул к борту. Ивашка стоял в карбасе с поднятым кверху лицом, по которому ползли обидные слезы.

   — Отчаливай, паря. Нечего тебе больше тут ждать.

   Двумя лодейными веслами карбас отпихнули прочь. Гребцы заняли места. Скоро головная лодья снова вышла вперед, обогнав две другие. А Ивашка так и стоял, обмахивая мокроту на щеках, никак не умея поверить в такую несуразицу и, что греха таить, неслыханную срамоту.

   Алена удивленно озиралась — неужто поплыли? И ее не погнали? С нее враз схлынула вся решимость, вся дерзость. Покорно отдалась в руки ватажного атамана, покорно шла за ним, перешагивая лодейный и походный скарб, боясь наткнуться на чей-нибудь нахальный взгляд. Покорно вошла в дверку клетушки, пристроенной спереди к рулевому взмостью.

   — Садись, Алена Акинфиевна, устраивайся как тебе лучше.

   В клетушке были узкое ложе, крытое мехом бурых лисиц, низкий поставец и столик. Маленькое окошко, забранное слюдой.

   Неожиданно высоким оказался потолок, так что и сам хозяин стоял в полный рост.

   — Это... твое... твоя изложня? — покраснев, догадалась она.

   — Здесь все мое. Моя лодья. Заказывал ее в Сороцкой волости лучшему на всем Поморье корабельщику, — не без хвальбы сообщил Хабаров. — Эту казенку сам ему начертил. Никто больше таких не делает. Обводы у моего кораблика шире, дно глубже. С морем ему биться не так страшно, как рыбацким посудинам с мелкой осадкой.

   Алена мало что поняла из его слов. Осторожно села на лисий мех. Стянула с плеч епанчу.

   — Велю принести тебе поесть. Потом ложись поспи. По лицу вижу, какой у тебя сейчас на душе морской взводень пылит и гребни загибает. Смелая ты, Алена Акинфиевна. До одури смелая. За что и люба мне.

   Он поцеловал ее в лоб и вышел, плотно закрыв дверь.

   Отдав распоряжения, Хабаров ушел на нос лодьи. Встал, скрестив руки на груди. Скоро за спиной задышал Угрюм.

   — С ума спрыгнула девка! — резко поделился с ним ватажный голова.

   — Шлёнда-свербигузка. — Угрюм плюнул в реку.

   Хабаров с разворота выбросил вбок руку и, сдавив ему шею, пригнул спиной к борту.

   — Она — моя! Лучше вырви себе язык.

   — Понял, хозяин, — просипел слуга.

   Митрий отпустил его.

   — Не к добру девка на лодье, — отдышавшись, сказал Угрюм. — Ежели даже не гульня... Знашь, атаман, сколько еще услышишь про нее всякого от людей, пока плыть будем. Все глотки не заткнешь и глаза не отведешь.

   — Глотки заткну, как тебе. А взоры похабные...

   Он задумался.

   — Паскудство в походе разводить — погибель себе звать, — заговорил Угрюм. — Ежели не хочешь от нее избавиться... В Концедворье перед морем причалим, сходи с ней в черкву, Митрий Данилыч, повенчайся на скору руку.

   Хабаров молчал так долго, что слуга решил пойти по своим делам.

   — Не знаю... — услышал он наконец.
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Мope было терпеливо. Покуда шли от двинского устья к Летнему наволоку, несколько раз задувал ветер-полуношник и небо грязнело темными лохматыми пятнами. Но всякий раз море, покачав лодьи на гребнях, снисходило и отпускало судовую рать нетронутой. Когда огибали наволок, высветлилось даже солнечное окошко.

   — Глянь-ко, Митрий Данилыч, вроде-от за нами кто идет?

   Остроглазый кормщик показал пальцем в пустынное море.

   Только через треть часа ватажный голова сумел разглядеть белую точку паруса.

   — Ходко бежат, — кивал кормщик. — Нас-то противный ветер с-под наволока медлит, на велику силу идем, а там поветерь парус упружит.

   — Скоро ли нагонят? — спросил Хабаров, улыбаясь вдруг чему-то.

   — Набережник им в нос задует, дак не нагонят... Ахти! — заволновался судовой вож. — Быват, тиунска лодья-то! С Колмогор!

   — Почем знаешь, Конон? — Атаман тихо рассмеялся каким-то своим мыслям.

   — А вон глянь — на носу-то морда ушкуя. Его, Палицына, лодья.

   Ватажники тоже неспокойно смотрели на приближающееся судно. Всем уже было ведомо, что девка, которую пригрел у себя атаман, — беглая невеста палицынского сынка.

   — А ну-ка, Конон, — с непонятным весельем сказал Хабаров, — придержи лодью-то. Встретить надо гостей.

   Подкормщики обронили с щеглы парус, рулевой закрепил кормило. Две другие лодьи ушли дальше. Меж тем на ушкуйном корабле видны стали люди. То были колмогорские служильцы, а среди них, верно, и слуги с истратовского двора. Но ни самого Палицына, ни Акинфия Истратова атаман не приметил.

   Наконец и преследователи почувствовали на себе противный ветер, сбросили парус. Подходили на веслах.

   Взгляд Хабарова выбрал из всех высокого широкоплечего юнца в короткой светлой бороде, в обыденном путевом кафтане и бобровой шапке. От прочих его отличала сабелька на поясе и страдающее ненавистью лицо.

   Лодьи сошлись на расстояние в длину весла.

   — Верни, что украл, тать! — крикнул юнец, тоже отличив Хабарова из прочих ватажников.

   — Афонька, ты ли это?! — с усмешкой отозвался атаман. — Мудрено тебя узнать. Давно ль я тебя, голозадого, себе на плечи сажал, а поди ты. Вона какой ухарь стал.

   — С голым задом я тебя оставлю, вор! — сверкнул глазами Афанасий Палицын, схватившись за рукоять сабли.

   — Я ничего не крал, особливо у тебя, — с видимым спокойствием ответил Хабаров. — Все, что имею, само мне в руки идет. И Алена Акинфиевна сама не захочет к тебе, Афонька.

   — Я надкусанное не ем и чужие обноски не донашиваю!

   Палицына перекосило — от боли и ярости.

   — Что же тебе тогда нужно от меня? — наигранно удивился ватажный голова. — Чтоб я тебя простил за то, что это ты хотел украсть у меня Алену Акинфиевну?

   — Так и будешь трепать ее имя перед этими рожами? — Палицын зло кивнул на ватажников, внимательно слушавших.

   — А если не трусишь, Афонька, полезай ко мне. Скажешь мне на ухо, что тебе надобно. Только сабельку-то оставь. Видишь, я без оружия. А люди мои тебя не тронут, они безобидные.

   Среди ватажников гыгыкнуло. Палицынские служильцы взирали на все с растущей хмуростью.

   Афанасий резким движением скинул саблю и вспрыгнул на борт. Лодьи соединили два весла, по которым Палицын ловко, едва заметив шаткость мостков, перебежал. Атаман поманил его за собой на корму. Бывший жених Алены шел, угрюмо оглядывая лодью, но девицы так и не узрел.

   Встали за толстым брусом кормила, друг против друга, исходя ненавистью — один открыто, другой — не подавая виду.

   — Пес с тобой, Мотря. Обносками твоими я впрямь брезгую. Но если есть у тебя хоть капля жалости к девке... Верни ее отцу. Не тащи с собой невесть куда! Не губи вконец безумную. Она дура, поблазнилось ей нечто в тебе, да ты-то, чай, не дурень. Знаешь, что с девками бывает, которых... — Афанасий подавился горечью, — в походе подбирают... Акинфий Истратов и сам бы со мной вдогонку пошел. Удар старика хватил, слег он. Мне сказал — если привезу ему дочь, если опамятует она, то простит ее. А нет — проклянет. Теперь решай, Трошка.

   — А нечего мне решать, Афоня, — пренебрежительно сощурился одним глазом Хабаров. — Ты же не все мне сказал. Ну-ко припомни, что еще тебе старик Истратов шептал с одра?

   — Ничего больше, — опешил Афанасий. — Тебе-то откуда про то знать?

   — А мне, глуздырь ты мой милый, чайки вести доносят. Вон, вишь, сколько их налетело.

   Вблизи лодий в самом деле надрывались криком чайки. Там, где они кружили низко над водой, шла стая рыбы.

   — Наорали они мне в ухо, — бледнея от подспудной ярости, цедил атаман, — будто Акинфий Истратов обещал тебе дочку свою в рясу черницы нарядить и в каргопольский монастырек упрятать с глаз долой. Сладка тебе такая месть будет, Афоня? Девицу-юницу, облапошившую тебя, навечно в монашеский гроб заколотить... Сладостно тебе будет думать, что она никому не досталась и плоть свою молодую в наказание иссушает, а душу, карге-игуменье отцом ее отданную, слезами обливает?

   Палицын в замешательстве и ужасе искал на боку саблю.

   — Ты... ты... чернокнижник!.. Бес в тебе и тобой говорит!..

   — А еще мне не понравилось, что ты назвал меня вором, — словно бы задушевно продолжал Хабаров, став с лица совсем белым. Он вытянул руку с раскрытой вверх ладонью, почти коснувшись груди Палицына. — Я беру только то, что мне отдают сами... Дай-ка мне сюда свое сердце, Афоня. — Он пошевелил пальцами.

   Палицын отшатнулся. Ватажный голова произнес это так, будто высказал самую обычную просьбу и нет в ней ничего странного.

   Ладонь атамана с растопыренными пальцами согнулась, как если б обняла нечто круглое. Палицын, тяжело дыша, взялся за грудь.

   — Вот так. Какое оно у тебя мягкое. Небось и жалостливое... когда б не злость на меня и Алену Акинфиевну.

   Он собрал ладонь сильнее, сдавив невидимый шар. Афанасий, охнув, согнулся от боли, ухватился за кормило. Поднял голову. В глазах стояли страх и страдание.

   — Что ты дел... — прохрипел он.

   И ватажники, и служильцы на тиунской лодье не слышали их разговор, зато видели: атаман не тронул своего врага и пальцем. Но люди Палицына заволновались. Кто-то полез на весла-сходни. Ватажные выдернули из-под них весла, и двое служильцев с бранью полетели в море. Свои бросились вылавливать их веревками.

   — Я хочу, чтобы ты понял, Афоня, — сжав пальцы почти в кулак, объяснял Хабаров. — Тебе не нужно больше попадаться мне на пути. Спор наш мы с тобой решили. Ты остался ни с чем, так бывает. Плыви обратно в Москву, служи честно великому князю. А сюда, на мой север, забудь дорогу. Я тут везде — меня не минуешь. Внял, Афонька?

   Палицын, корчась на дощатом настиле, простонал. Стон был похож на страдательное мычание.

   Атаман резко разогнул пальцы и опустил руку.

   — Теперь пошел вон с моей лодьи.

   Он ушел с кормы, ни разу не оглянувшись. Остановился у щёглы спиной к палицынскому кораблю и что-то изучал в морской дали. Только когда лодья с ушкуем отгребла на полсотни саженей, крикнул:

   — Конон, долго стоять-то будем? Пошто ветер теряешь?

   За то время, пока бултыхались на месте, снова пал ветер-полуношник, и на этот раз он был почти попутным. Судовой вож, опомнясь от виденного, заорал на подкормщиков. Взмыла снова райна с парусом. Чайки, загадившие палубу, с воплями полетели вслед уходящему рыбному косяку.

   Кормщик трижды перекрестился и встал к рулю, бормоча поморскую молитву: «...во дни наши и в нощи на Тя уповаем. В бедствиях от морских бурь и от злых людей пошли, Господи, нам скорого помощника Николая-Чудотворца на избавление нас грешных...»

   — Про корги здешние помни, — бросил ему Хабаров.

   Открыл дверцу казенки, скрылся в ней.

   Алена Акинфиевна мирно спала. Не разбудили ее ни бешеные чайки, ни явление бывшего жениха. Она редко выходила из казенки, почти всегда по ночам. И почасту плакала — говорила, что жалеет батюшку с матушкой.

   Хабаров присел на край ложа в ногах, уставил взор на ее лицо, ставшее во сне совсем девчоночьим.

   — Что же ты с собою сделала, Еленушка? — промолвил тихо. — И со мной? Ты думала — я тебя замуж позову. В дом свой хозяйкой приведу. А в доме моем, Алена Акинфиевна... другие хозяева. Такие, что тебе лучше и не знать про это... И любовь-то моя к тебе... она сегодня есть, а завтра, глядишь, нету. Не лучше ль тебе было за этого пойти... за синицу московскую, чем за кречетом северным, как с горы, бросаться?.. — Он подумал. — Что смогу, сделаю для тебя. А женой назвать не проси...

   Алена открыла глаза. От неожиданности атаман прикусил язык, сморщился от боли.

   — Митенька... — Она попыталась улыбнуться, но вышло неуклюже. — А ты мне приснился. Будто говоришь что-то, а мне больно делается... А не только больно, еще и сладко. Вот как оса в меду. Страшно ей в липком тонуть, а все равно сладка смерть. Так и я, Митенька. Ты же меня не отпустишь теперь? Да и куда... К Богу только.

   — Не отпущу, Алена Акинфиевна, — глухо ответил Хабаров. — Да и некуда.

   Он встал и вышел из казенки.
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Деревню жгли весело, в охотку, будто соскучились по этому нехитрому, волнующему душу делу. Носились, как черти в аду, меж загоревшихся длинных изб и амбаров, поставленных на древесные ноги — у которого две ноги, у которого одна или даже целых четыре. Дырявили рыбьи пузыри, натянутые на окна еще не занявшихся огнем домов, закидывали внутрь подожженный мох на сучьях. Озверело орали — друг на дружку, на прячущихся где-то в лесу каянских мужиков и баб, на небо, развесившее лилово-розовые холсты ночной северной зори.

   Полдня перед тем старательно грабили деревню. Вычищали все, что не смогла уволочь с собой в лес каянская чудь, загодя узнавшая о дюжине с лишком русских карбасов, шедших вниз по реке. По-местному она звалась Ии, а по-русски — Колокол. И набатным звоном гудело в головах ватажников краткое атаманово слово: «Грабь, охотники». А затем другое, когда в финских избах и амбарах на курьих ногах не осталось ничего, что влекло бы взор: «Жги, разбойнички».

   До этой деревни, чьего названия никто так и не узнал, встретили по реке два финских селения. Тамошние каянцы в лес сбежать не успели. Объявили им — Кореляк толмачил, — что берут дань на московского государя. Ватажники обходили дома, тащили кожи, меховые шкуры, справную одежу, шубы и кожухи, выкатывали бочки рыбы, брали сушеную в связках, мясную солонину, прихватывали медную столовую утварь, ножи, рогатины, охотничьи луки и стрелы, топоры, другую полезную в хозяйстве вещь, сдергивали с баб и девок янтарные украшения, а иной раз жемчуг и даже серебро, с мужиков снимали понравившиеся пояса и сапоги, из кузни выгребали металл. Отволакивали за волосы женок, пытавшихся с воем защищать свое добро, метили клинками мужиков, хватавшихся за оружие, но не сильно, если те сразу смирели. Животину почти не трогали — только чтоб сразу зажарить и съесть. Завалив всем этим карбасы, которых было больше, чем надо на полторы сотни человек, и переночевав на берегу со сторожей, плыли дальше.

   В третьей деревне все пошло не так. Она встретила угрюмой тишиной. Ни людей, ни скотины, только голодное курьё разгуливает и недовольно квохчет. Чутье не подвело атамана. Он чувствовал здесь опасность и не торопился распускать ватажников по пустым дворам.

   — Скряба, возьми три десятка и дуй в тот лесок, посмотри там. Гляди в оба, не напорись на капкан, Гордей.

   Еще два десятка людей отправил исследовать сосновую рощу у реки. Служильцам Астафия Кудинова указал на высокий длинный амбар посреди деревни с поскотиной вокруг.

   Отряд Скрябы не успел дойти до леса, когда оттуда вылетело несколько стрел. Две нашли свою цель, пронзив грудь одному ватажнику и ногу другому. Люди Скрябы, пригибаясь и кувыркаясь, с устрашающим ревом понеслись на лесок и засевшую там чудь.

   Почти одновременно с донесшимися криками просвистело возле головы атамана, стоявшего с десятниками на краю деревни. Он резко бросился в сторону, упал, перевернулся. Ватажники рассыпались, ища укрытия. К Хабарову кинулся Угрюм, готовый закрыть его собой. Атаман был уже на ногах и орал:

   — Кудинов!! Амбар!

   Стрела расщепила жердину ограды. Вторая чуть погодя вонзилась в угол избы, за которым укрылся ватажный голова. Третьей не было. Кудиновские служильцы ворвались в амбар, с сеновала под кровлей вытащили каянского белобрысого мужика с охотничьим луком. Раскидав все сено, других не нашли.

   Скряба тем временем управился с лесной засадой. Чудских вояк было мало. Драться в ближнем бою, как все смерды, они не умели. Только одному прыткому удалось бежать, остальных порубили на месте. Двух стрелков, устроивших гнезда на соснах, снял самострелом Евсей Кляпа. Последнего каянца выудили из оврага, поросшего крушиной, — думал спрятаться там.

   Роща у реки оказалась чиста.

   Обоих избитых полоняников поставили перед атаманом. Кореляк переводил им вопросы.

   — Где люди из деревни? Как прознали о подходе русского отряда? Кто упредил? Когда? Знают ли они, что московский великий князь волен собирать дань со всех, кто живет на его государевой земле? Знают ли, какое наказание положено за убийство государевых даньщиков? Что ведают о воровских набегах каянской чуди на корельские погосты и деревни? Ходили ли сами грабить корел, данников московского князя?

   Каянцы стояли с опущенными головами и упорно молчали. Не переглядывались даже друг с другом, будто незнакомые.

   Хабаров вздохнул и сделал Скрябе знак. Смердов увели на задки длинной избы, там по-тихому прирезали.

   И началась ватажная гульба. Мятежное селение следовало разорить дочиста, а затем сжечь дотла, другим в урок.

   Еще полыхало зарево, рыжими отсветами смешиваясь с полуночными красками неба, когда от котлов на береговом лугу потянуло сытными запахами. В сторожу на ночь выставили полтора десятка человек. Остальные расселись и разлеглись вокруг костров, гудя, балагуря, чавкая, нажираясь, гогоча, нахлестывая себя ветками от злого комарья, прихрапывая, споря о дележке взятого добра.

   От реки ночами тянуло холодом и промозглостью. В костер бросили хвои, чтобы лучше дымил и отгонял гнус. Хабаров в кафтане на меху сидел на обрубке бревна, с кружкой каянского пива в руках. Вокруг были его ватажники, с которыми он исходил за несколько лет и Каянь, и лопскую землю, и тот край, который мурманы-норвежане называли то северным Финмарком, то Финлаппией — финской Лапландией. Гордей Скряба, давний знакомец, дворянин, бежавший с Руси в Поморье от княжьего суда, пройдоха и ловкач, никогда не говоривший прямо, что у него на уме, не гнушавшийся никаким темным делом. Одинокий шатун Угрюм, вольно ставший его слугой, верным псом своего хозяина. Когда-то Хабаров, служивший в Пустозерске, нашел его в самоедской зимней тайболе, привязанным к дереву в одной исподней рубахе. Избавил его от казни, назначенной самоедским колдуном. С тех пор поморский мужик Угрюм готов был глотку разорвать любому, кто задумает худое против ватажного головы. Конон Петров, разоренный морем промышленник. Двинские служильцы Гридя Воронец и Фока Пупок, чем-то похожие друг на друга, ватажные десятники. Этим просто нравилась походная жизнь, нравилось быть не последними подручниками удачливого атамана Митрия Хабарова. Охочие люди Фролка Гагара из Онеги, варзужанин Михей Ноготь, кемлянин Иван Мешок, башковитые и умелые, самонравные, каждый на свой лад, преданные ему, также десятники. Евсей Кляпа, из печорских охотников, попадавший в глаз белке с тридцати сажен.

   Астафий Кудинов... Этого атаман знал недолго, всего второй поход с ним. Служилец корельской вотчины князя Вельского, беспоместный дворянин, которого князь Федор отчего-то обходил милостями. Ни разу атаман не видел его смеющимся или хотя б просто улыбчиво скалящим зубы, будто какая-то хворь ела его изнутри. В этот поход Астафий привел полтора десятка корельских служильцев с тремя оружными холопами. Хабаров утвердил его десятником над ними.

   Кудиновские встречали лодьи из Колмогор в Кеми. Туда же из Кандалакши Скряба привел остальных людей Хабарова, охочий разномастный сброд со всего Поморья, прикипевший к своему атаману и чуть ли не живший на его новом дворе в Кандалухе. Там, в Кеми, видно, и пробежала между Астафием и Гордеем черная лисица. Когда ватага садилась на Кеми-реке по карбасам, они уже терпеть не могли друг дружку. И теперь, когда атаман звал обоих к своему костру, всегда садились по разные стороны.

   — ...ежели ноне возьмут, добыча будет не чета нашей-то убогой.

   — Великий князь грабить не даст, коли примет город под свою руку.

   Хабаров не заметил, как разговор ватажников перевелся на осадную войну государя Василия Ивановича со Смоленском.

   — Земли отымет, как у Новгорода, с бояр смоленских окуп потребует. Служильцев беспоместных почнет на тамошних селах испомещать. Земелька-то там, слышно, хорошо родит, не как тута але в Каргополе. Гридя, у тебя где поместье, в Пошехонье вроде? А на Смоленчине хошь?

   — Эх, как бы, братки, смоленским испомещиком заделаться?

   — Рожами не вышли, — смеялись ватажники.

   — Дак все одно государеву службу правим!

   — Себе не в убыток...

   — И то верно, Михей. В бывалы годы сюда, в Каянь, сам князь Ляксандра Ярославин Невский с ратью ходил. Татарва, вишь, с наших князей тогда силишшу серебра требовала, а какое на Руси серебро. Наше серебро — меха с полуношных земель, соболя, куницы, бобры. Князь Ляксандра по то и соделал каянску корелу русскими данниками, и крестить их новгородцы почали в истинну веру. А свеи-то поганцы, на то глядючи, захотели перебить нам прибыльно дело. Каянь под себя прибирать стали, корелу в свою латынску ересь взялись раскрешшивать...

   Рассказчик, Иван Мешок, умолк. Ватажники дружно смотрели за спину атамана, в светлые зоревые сумерки. Хабаров не столько понял, сколько почувствовал — сзади стоит она. Поставил пустую кружку наземь, несуетно обернулся. Алена Акинфиевна в накинутой на плечи однорядке, прислонясь щекой к березе, смотрела на него. С призывом, с жалобой, тоской.

   Он поднялся, подошел, взял ее за локоть.

   — Сказал тебе, Елена, не ходи из шатра, — негромко выговорил ей.

   — Ми-тя, — промолвила она вразбивку. — Пойдем со мной. Довольно ты насиделся со своими разбойничками. Страшно мне что-то, Митенька.

   Атаман увел ее к шатру, вместе зашли внутрь. Скинув сапоги и кафтан, он стал целовать ее. Алёнина однорядка упала на ложе, и на ней свился путаный клубок страсти, дыханий, порывов, движений...

   
...— Смотрела на тебя там, у костра-то, и думала: вот сидит варяжской конунг, сильной и жестокой мурманин. Он повел своих людей в морской набег по дальни земли, а вернется с богатством: с полоняниками-рабами, с серебром да мехами...

   — Откуда знаешь про конунгов? — поднял он от ложа разлохмаченную голову. Перевернулся на спину и уставился на нее. — Конунг — по-нашему князь. Ты назвала меня князем?

   — У батюшки в Норвеге были знакомцы куфманы, купцы. Он-то плавал туда, еще когда меня на свете не было, торговал зерном. Потом московский князь позволил ему служить, и батюшка бросил торговлю. У московских-то служильцев торговля зазорна, а у новгородских бояр, вишь, не была зазорна... А купцы те приплывали единожды в Колмогоры. Я тогда малой была. Они потешали меня сказками про старину. Один умел по-русски... Ты, Митя, похож на тех древних князей. Они тоже были воины да грабители...

   Алена вытянула из-под его рубахи золотую гривну с груди. Взяла обеими руками, в который раз стала разглядывать, обводя пальчиком оленя с тяжелыми ветвями рогов на спине.

   — Откуда это золото? У лопарей ведь нет золота.

   — А может, она не лопская. До лопи на их и на поморской земле другие жили.

   — Чудь жила.

   — Может, чудь. Или те, что прежде чуди. Золото у них было. Серебро. Варяги в Бьярмаланде только часть его пограбили... А если оно до сих пор там лежит?.. — спросил Хабаров сам себя и сел на ложе.

   Гривна выползла из рук Алены.

   — Где лежит?

   Он схватил золотой кругляш и показал на процарапанный кем-то когда-то рисунок: две тонкие линии, сойдясь углом, слились в одну, толстую, изгибистую, которая снова делилась на две, шедших рядом. Возле — лопские значки и русские буквы.

   — Я знаю, где это, — возбужденно заговорил атаман. — Там сливаются две реки, Кола и Тулома, впадают в длинную морскую губу. До устья той губы, до Мурманского моря, мы не дошли. А при начале ее, между реками, каменный вавилон. На гривне обозначено место... СКЛЗЛТББН, — прочел он буквы. — ЗЛТ. Слышишь? Это должно значить золото. Коль по-лопски — тоже золото. Поморы зовут ту реку Кола, а лопари — Коль. Смекаешь, Алена Акинфиевна?

   Она сцепила руки на поджатых коленях и смотрела в сторону

   — Ты что? — осекся Хабаров.

   — Золото не заменит счастья, Митенька. А мне страшно. Вот уж боле месяца мы с тобой. Ты накупил мне в Кеми рубах, сарафанов, летников. Нашел мне холопку...

   Митрий рассмеялся.

   — В этой девке-корелке одно хорошо — толстозада. Ты недовольна ею?

   На ее гладком лбу образовались две мелкие складки меж бровей.

   — Как мне быть довольной, ежели за этот толстый зад хватают все твои лиходеи. Она и рада стараться, только позови... Устала твоя Алена, Митенька. Карбасы, пороги, падуны, гнус. Камни, всюду камни, болота, лес без конца-края. Потом все те рожи, вопли, кровь, блудливы взоры... Твой Скряба наособицу гадок и похабен. Будто так и ловит миг, чтобы в меня вцепиться.

   — Скрябу я научу себя вести, — потемнел лицом Хабаров.

   Она не слышала его.

   — Зачем жгли деревню? — шелестел ее голос. — Где теперь жить этим каянцам, чем кормить детей?

   — А в это уж ты не вмешивайся, Алена Акинфиевна, — жестко сказал он. — Не бабье дело.

   — А где ж мне тут, Митя, своим бабьим делом заняться? Разве лишь на ложе с тобой?..

   — Тебе мало? — Он легко опрокинул ее на спину и навис сверху, ловя ускользающие от него губы. — Ну хватит дуться и жаловаться. Ты княжна моя варяжка. Я привезу тебе из похода богатство: золото, меха и рабов...
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— Чисто, атаман!

   Деревня была в полтора десятка изб, больше той, чьи черные остовы скрылись во вчерашнем речном тумане. Фока Пупок, ходивший с Гридей и Кудиновым проверять лесок за околицей, скалился в ожидании поживы.

   — Чисто и пусто... — Будто разочаровавшись в гостеприимстве каянцев, Хабаров обводил взором деревенские постройки. — Опять пусто... Ну, коли так, охотники, обживайте место. До завтрашнего утра все тут ваше.

   Ватага ринулась на промысел. Уходя в леса, каянцы многое забирали с собой, но второпях унести и увезти все не могли. Оставляли утварь, зимнюю одежу и сапоги, железо, хозяйственный снаряд, запасы рыбы, шкуры лесного зверя, полотно, крашенину. Все это с разбором и без разбору переходило на карбасы. Прихватывали даже безделки — медные обереги и коровьи ботала, колокольцы для девичьих забав, ленты, пряжки, бабьи игольницы с нитками, скрыни со стеклянными пуговицами и бисером. Кому везло, находили забытые в спешке украшения финских женок, туески с жемчугом, меховую рухлядишку. Перерывали все вверх дном, от подполов до кровель.

   Сам Хабаров с десятком ватажников отправился к стоявшей отдельно, на травяном взгорке молельне. Кровля у нее была двускатной, над охлупнем растопырил концы деревянный латынский крест. Даже ограды не было от лесного зверья. Людей там могло вместиться не больше трех десятков.

   Не дойдя до убогой храмины, атаман замедлил шаг. Настороженно повел головой по сторонам. Как будто успокоился.

   — Гридя! — позвал с ленцой. — Иди первым. Что найдешь — все твое.

   Воронец уставился на него недоверчиво. Атаман отдает ему на разграбление молельню? Когда такое было?! Никогда и никому не позволял, только сам...

   Гридя, приосанясь и гордо глянув на ватажников, пошел к крыльцу. Охотники из его десятка потянулись следом. Воронец дернул дверь за ручное кольцо.

   Внутри хоромины раздался сухой щелчок. В Гридю вонзилась короткая толстая стрела, мощно бросив его с крыльца спиной навзничь. На миг опешив, ватажники рванули из ножен сабли и топоры из-за поясов. Со страшным криком вломились в темноту церкви. Крохотные окна почти не пускали свет. Какое-то время из хоромины неслись звуки битвы — треск, звон, грохот, взрыки.

   Гридя тем временем умирал. Стрела вошла рядом с сердцем. Возле опустился на кортки Угрюм, бормотал поморскую смертную молитву. Хабаров, не сходя с места, пустыми глазами смотрел на разверстое нутро молельни.

   На крыльцо вывалился взмокший и ошалевший ватажник с длинным вервием в одной руке и саблей в другой.

   — Никого. Самострел был взведен. Это вот, — он бросил веревку, — от пускового крюка до двери.

   Атаман качнулся, стронулся с места. Сел возле Гриди, с другой стороны от Угрюма. Десятник редко и с хрипом дышал. Увидев Хабарова, хотел приподняться, что-то сказать. Изо рта потекла густая струя крови.

   — Прости, Гридя.

   Ватажный голова закрыл ладонью глаза мертвецу. Отвернулся. Не успев встать, наткнулся на взгляд Скрябы, злой от внезапной ненависти.

   — Вместо него мог лежать ты, атаман, — не сказал, а каркнул Гордей. Лицо его с усилием приняло обычное скрытно-пройдошливое выражение. — Чутье у тебя звериное.

   — Что бы ты делал, Скряба, если бы я умер? — равнодушно спросил Хабаров.

   — Похоронил бы, — пожал тот плечами и, обойдя труп, пошел в церковь, где ватажники успели запалить свечи.

   
...Гридю закопали недалеко от реки, положили камень. Обозначать крестом не стали, чтобы могилу не разворошили в отместку каянцы. Молельня расцвела на пригорке красно-рыжим цветком пламени.

   Атаман сидел на коренастом еловом столе, вытащенном из избы, закинув на него согнутую ногу в алом сапоге. Из медного пузатого кувшина Кореляк плескал в кружку, когда та пустела. Ватажный голова мрачно вливал в себя ягодно-можжевеловую брагу. Иногда спрашивал у ватажников, что волокут. Ему было скучно и мерзко.

   Вдруг по улице прошло оживление. От какого-то двора шумно перла толпа ватажников, голов с дюжину. Между ними тихо шли две каянки. Молодая девка смотрела себе под ноги, другая, толстая старая баба, грозно зыркала на зубоскалов. В руках девка держала плоское широкое блюдо с высокой чаркой-достаканом. Направлялись они к атаману.

   За три шага до него остановились.

   — Откуда? — спросил Хабаров, спрыгнув со стола.

   Он разглядывал деваху. Та была совсем юная, лет пятнадцати. Белые волосы растрепались у лица, зарумяненного от робости и страха.

   — А леший их знает откуда вылезли. Старуха по-своему кукарекает, а чего — не понять.

   — Чего ж тут не понять, — усмехнулся ватажный голова, пытаясь заглянуть девице в глаза, опущенные долу. — Встречают нас как дорогих гостей.

   Она, будто поняв, протянула ему блюдо с чаркой, полной питья. Старуха заговорила.

   — Акка просит, хозин, простить их муж, — толмачил Кореляк, — котора спряталса в лес. Они пугалса руска. Просит пить эта за твоя добро.

   Хабаров взял чарку. Девица нравилась ему все больше. Он наклонился к ней.

   — Спроси, Кореляк: пойдет она со мной на ложе? Тогда не стану жечь деревню за трусливый и мятежный норов их мужиков и за убийство моего десятника.

   Девица, услышав вопрос, вскинула на атамана светло-серые, как речная вода, очи. Пролепетала что-то, повторив несколько раз.

   — Она говорит — пей, хозин.

   Старуха вцепилась в девку, чтобы та не упала со страху. Хабаров с улыбкой поднес чарку к губам. Юную каянку, пристально смотревшую на его руку, вдруг затрясло. Лицо ее словно занемело со сведенными скулами.

   Атаман, миг помедлив, с той же улыбкой взял за горло старуху и поднес чарку к ее сизому рту.

   — Испей, старая.

   Баба, давясь хрипом, замахала короткими дланями. Подоспели двое ватажников, заломили ей руки, запрокинули голову. Жидкость полилась меж редких сгнивших зубов, текла на подбородок и шею.

   Старуху отпустили. Судорожно вдыхая распяленным ртом, с выпученными глазами, она, как куль с горохом, обвалилась наземь.

   — Вот же ведьмы... — выразил Евсей Кляпа общую мысль.

   Девица, выронив блюдо и собрав руки горстью у груди, дрожала, как от сильного холода. На мертвую бабу едва покосилась.

   Хабаров наотмашь хлестнул ее ладонью по лицу. Голова девки резко мотнулась, сама она упала под ноги ватажникам.

   — Берите! — выплюнул атаман. — Ваша!

   Зло зашагал прочь.

   
...На мягких волчьих лапах подкрадывалась белая ночь. Редко к берегу и карбасам еще пробегали ватажники, таща то медвежью шкуру, то сундук с тряпьем, то колодезную цепь и гремучий ящик с гвоздями. Разгул перетекал в пированье на единственной деревенской улице. Натаскали из изб еще столов, скамей, стылые горшки со вчерашними кашами и похлебками, которые грели тут же, на кострах, из амбаров — бочонки с пивом и ягодным питьем, сушеную рыбу. Наловив кур, жарили на вертелах. Немного отыскалось даже серых черствых хлебов.

   Помянули Гридю Воронца и Федора Алябыша, погибшего от каянской стрелы три дня назад. Подняли кружки за атамана, пили за удачу в своем служилом промысле. Хмелели, орали песни. С задворья еще доносился иногда утробный полувой, полустон каянской девки, резко обрывавшийся. То один, то другой ватажник вылезал из-за стола и шел туда враскачку, сливался с тенями построек.

   Хабаров искал глазами Астафия Кудинова и отчего-то никак не мог найти. Не было за столами и Скрябы. Атаман тяжело поднял себя со скамьи, двинулся к избе, которую выбрал еще днем.

   В каянских домах было все не так, как в русских деревенских избах. Больше стен, закутов, и не поймешь в полутьме сеней, где должны быть дверные проемы. Громыхнув деревянным ведром, он ввалился наконец в клеть, где было светло от горящих лучин.

   Сперва просто отупело смотрел на обоих: сидевшую Алену и оказавшегося стоймя у двери Астафия Кудинова. Затем промолвил с хмельным оттягом:

   — Та-ак.

   — Ну вот, прощайте, Елена Акинфиевна. — Служилец натянул шапку, чуть поклонился. — Ежели еще какая помощь занадобится ...

   Хабаров не стал его удерживать.

   — Проходи, Митя. Устал, верно.

   Голос у нее был как сырой негнущийся деревянный брус, еще не пропаренный для корабельной гибкости. Алена встала, чтобы помочь ему снять кафтан. В избе было натоплено.

   — Что он здесь делал?!

   — Помог мне печь растопить, дров-от наколол. Евдоху носит где, а я одна, считай, цельной день. И от полюбовника ни взгляда ласкова, ни весточки.

   — От полюбовника? — Из-за браги в голове все мысли перепутались и затупились.

   — От тебя, Митенька. От тебя.

   Он сграбастал ее за плечи, сдавил и со злостью вывалил:

   — Смотри, если с кем спутаешься!..

   — Ты пьян! — оскорбленно крикнула она ему в лицо. — Пусти меня, лешой!

   — Пьян... — забормотал Митрий, соглашаясь. — От крови... От воли своей... От тебя, дурехи...

   
Она била его по голове, а он, не замечая того, впился ртом ей в шею. Завалил на ложе, подмял своей тяжестью, путаясь, елозил рукой в подолах. Из груди Алены рвались сухие рыдания...

   Он утомленно перевалился на спину, когда насытился ею.

   — Не венчаны мы с тобой, Митенька, — жалобно поделилась она своей тоской, уткнувшись лбом ему в бок. — Не живут так люди-то. Срамно ведь.

   — Ну и выходила бы за Афоньку Палицына, — в который раз сказал он.

   Слова эти давно превратились в пустое присловье и не задевали Алену. Но сегодня в них слышалось что-то, чего не было прежде. Будто он впервые вложил в них некое чувство.

   — Душа у меня черная. Сожженная, как головешка. И за что ты меня полюбила, Алена Акинфиевна? Погубишь себя со мной.

   — А сон-то мой помнишь? — ласково, а вместе с тем решительно молвила она. — Ты в гробу-то лежал, не я.

   — Сон... — с усмешкой отозвался он и надолго замолк. — Чую измену в ватаге, Алена Акинфиевна. Кто-то мою смерть подстраивает. Неспроста деревни по пути пустые стоят. Будто кто впереди нас бежит, опережает на день, мою гибель загодя готовит. Давеча стрелок в меня с амбара целил. Нынче самострел в церкви. Да девка с отравным зельем...

   — Вправду бы взял ее на ложе? — не о том встревожилась Алена, безмужняя жена.

   — Кудинов поведал? — вскинулся Хабаров. — От же глуподыр, от негораздок!..

   — А вдруг они сами-то, каянцы? — поспешила она сгладить свою оплошку. — Ты же, Митя, со всех сторон видной, как в море — звезда медна на верхушке лодейной щёглы. Али как крест путеводной на морском наволоке. Ты себя не спрячешь, вот они тебя и выцеливают. Думают — сгубят тебя, ватага-то твоя сама и уйдет на Русь.

   — Нет. Сами б не знали, что в церковные хоромины, где по пути попадутся, я первым вхожу и первым беру в них, что захочу. Изменник в ватаге завелся...

   За дверью клети раздался стук, звяк, затем сопенье и ворчанье. Корелка Евдоха, виновато ухмыляясь, сунула голову в горницу.

   — Еству-то будет, хозева?

   Хабаров кинул в нее сапогом.

   — Пошла прочь, дура. Какая ества ночью.

   Глупая девка убралась.

   — Любой предать может, — с жесточью продолжал атаман. — Поглядишь на кого — этот за горсть серебра продаст, тот за связку бобров. Этот вовсе за три полушки, а другого только пальцем против меня помани, побежит. Все на мое место метят, в ватажные воеводы глядят. На гривну мою зарятся. Тьфу...

   Самому своя жалоба стала мерзка.

   Алена занесла руку, чтобы огладить его по груди. Он вдруг схватил ее запястье, сжал. Повернулся и горячечно потребовал:

   — А ты люби меня, Алена Акинфиевна, люби крепко! Если и ты предашь... не будет уже во мне ничего людского...

   Страшные слова его отпечатались на руке Алены темными синяками.
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Оба проснулись от грохота в сенях. Кто-то опять обвалил беспризорное ведро. В дверь заколотили кулаками.

   — Атаман! Каянских лазутчиков споймали! Ждем тебя, Митрий Данилыч!

   — Сгинь, нетопырь! — крикнул Хабаров тарабанящему вестнику. — Иду.

   Пока он одевался, Алена, приподнявшись на локтях, смотрела на него.

   — Спи! Рано еще.

   Но спать ей уже не хотелось. Всхожее солнце настырно лезло в узкое окно, забранное мутным рыбьим пузырем.

   — Митя, — вспомнила она вдруг, — а что сделали с той... со вчерашней?

   — С девкой-то? — Он застегнул пряжку пояса, крытого синим бархатом и расшитого серебром. — А на что сородичи ее назначили, то и сделали.

   — Я не понимаю, Митя.

   — Жертвоприношенье чудским богам, — скучно и не глядя на нее ответил Хабаров. — Девственницу отдали в жертву.

   — В жертву? — В расширенных глазах были испуг и недоумение. — Они же латынцы. В Христа будто бы веруют.

   — Нагляделся я на этих христьян, — хмыкнул атаман и пошел из избы.

   Ватажник бежал впереди, показывая путь. Позади спешил Кореляк.

   На краю деревни было столпотворенье. Собралась мало не вся ватага.

   Одни гурьбой стояли друг против друга, драли глотки, едва не доводя до кулачного боя. Могли и до оружного — в пылу хватались за сабли, чеканы и ножи. Остужали свои же своих. Хабаров, приглядевшись, понял, что ватажники наседают на корельских служильцев Астафия Кудинова и те не остаются в долгу.

   Другие держали в полукольце самого Кудинова — злого, безоружного и немного помятого. Он бешено кричал своим, выглядывая поверх голов:

   — Сабель не обнажать! Жереба, Буйнос, не лезьте на рожон! Их больше, раздавят!

   Третьи просто грудились и смотрели. Среди них был Угрюм.

   На голой земле посреди скверного подобия былого новгородского веча сидели два молодых финских смерда, жались друг к дружке спинами.

   Ватажники один за другим замечали вставшего в стороне атамана, затыкались. Только Астафий Кудинов закричал еще громче:

   — Хабаров! Укроти своих лиходеев, иначе мне моих людей не сдержать. За меня сами полягут и твоих положат!

   Атаман вошел в круг стихийного ватажного веча. Перед ним расступались.

   — Скряба! Что здесь?

   Гордей вылез вперед. Оправил себя, пригладил короткую шерсть на голове.

   — Ну значится так. Ночью кудиновские и я с моим десятком в стороже стояли. Под утро мои трое порысили ко мне — засекли этих лесных чучел. — Он кивнул на полоняников. — Проследили за ними и — опа. — Скряба шутовски развел растопыренные ладони. — Астафий-то наш дружбишку свел с каянцами. Засели они, значится, втроем в кустах и разговор об чем-то тихо разговаривают. Тут уж у моих взыграло. Только вчерась я им толковал: помяните мое слово, изменщик у нас объявился. Кто чудских смердов с пути с нашего загодя гонит, чтоб добро свое схоранивали в лесу? Кто им на атамана нашего показывает, стрелков и девок подсылает? А тут вона что. Зверь сам открылся и в руки дался...

   — Врешь, Скряба! — рванулся к нему Кудинов. Его удержали. — Гниль ты древесная! Я и молви финской не знаю.

   — Сам вымесок плесневый! Елдыга тетёшистая! Я и ребяты мои явно слышали — каянцы бормотали, а ты им отвечал.

   — На пальцах показывали, что за девкой своей пришли! — орал Астафий. — Девка мертвая, так на что мне ее сторожить?! Отдать им труп хотел.

   — И отдал бы? — сощурился на него Хабаров. — Без моей воли?

   — Что мне твоя воля, я князю Вельскому служу! Отдал бы, да эти разбойники налетели, скрутили. Верни саблю, Скряба, по хорошему пока прошу!

   — А по-плохому как будет? — спросил атаман.

   — А по-плохому резня у тебя в ватаге будет, — внезапно усталым голосом произнес служилец. — С чем на Русь-то вернешься?

   — А ты мне, Кудинов, не грози. У меня бунтов средь ватажников никогда не бывало. Я бунты еще в задумке ногтем давлю.

   — Да сам-то подумай головой, атаман. Как я мог сговориться с каянами, если ни слова по-ихнему не ведаю. Как отряд опережать мог, если с вами иду?

   — Вот я и думаю. Кореляк! Спроси этих, зачем пришли и о чем с ним в лесу говорили.

   Финские мужики уныло повторили уже слышанное от Кудинова.

   — Они пришла взять мертвый тело. Добрый руска воин не стал выдать их. Хотел сам вести деревня, отдать девка.

   — Один в один, — усмехнулся Хабаров, — будто сговорились.

   Кудинов черкнул по нему режущим взором.

   — Как опережать мог? — снова вылез Скряба. — А я скажу! Вечор давеча я к реке спускался, карбасы смотрел, сторожу проверил. Поодаль в затоне, у каянских лодок кто-то стоял. Я с верхнего берега видел. Не ты ли то был, Кудинов? А холоп твой в лодке сховался? Отправил ты его дальше по реке каян полошить?

   Довольный собой, он не стоял на месте — ходил, крутился, поворачиваясь ко всем ватажникам, будто приглашал согласиться с ним.

   — А ты у холопа и спроси, — презрительно оскалился служилец и крикнул своим: — Ермошку сюда тащите! Дрыхнет небось доселе.

   — Фока, Чобот! — Атаман кивком отправил ватажников следом, чтоб кудиновские служильцы чего не напутали со своими холопами.

   Пока искали, Хабаров то ли в шутку, то ли всерьез предложил Астафию, чтоб он сам принес финским смердам тело их девки. Пусть заберут и проваливают.

   — Коли уж ты такой добрый, — с ядовитой улыбкой прибавил он.

   Кудинова будто плетью по лицу ожгли:

   — Как смеешь! Ты! Бесчестить и похабить меня, княжого дворянина?! Ты ровня мне по чести. А если разобрать, то могу и выше тебя родом и службой оказаться!

   — Ну не хочешь, Астафий, и ладно. — Ватажный голова словно забавлялся. — Тогда уж нечего делать, надо убить этих двух. Давай, Кудинов. Порежь эту скотину.

   Скряба вызвался одолжить служильцу свой нож.

   — А я скорей тебя, Хабаров, прирежу им, — вертя клинок в ладони, сказал тот. И Скрябе: — Или тебя, беглый пес.

   Еще издали донеслись крики посланных на поиски. Холопа не нашли.

   — Как сквозь землю провалился, Астафий, — разводили руками корельские служильцы.

   — Что ты теперь споешь нам, голь служилая? — ухмылялся Скряба. — За измену отвечать надо.

   Нож у Кудинова отобрали.

   — Да зачем мне измену творить? — Он растерянно озирался на ватажников. — Против кого? Какая мне корысть в том?

   — Ну тебе видней какая, — не унимался Скряба. — Может, от кого приказ получил. Аль просьбишку, с оплатой. Из Колмогор, к примеру. — Гордей быстро оглянулся на Хабарова. — Але сам решил атаманить над нами... А либо на чужое ложе заглядываешься.

   От последнего смелого предположения ватажники начали сумрачно переглядываться и перетаптываться.

   — Ты бы поспрашивал девку Евдоху-то, атаман, — бесстыже гнул свое Скряба. — Она б тебе, верно, много поведала про его хожденья вокруг да около Алены Акинфиевны...

   — Брешешь, пес смердящий!

   — Сам курощуп шелудивый! На сук тебя взденем, как сиволапого мужика за измену. С каянскими смердами повязался, дворянин ледащий. Федька Алябыш и Гридя из-за тебя животов лишились, у Ерохи Турика нога загниет. Говори, с каким наказом вчера холопа своего на лодке к каянцам отправил? Три раза промашка случалась по атаману, чего теперь придумал?..

   — Складно баешь, Гордей!

   Глубокий грудной девичий голос, внезапный и полный гнева, поразил всех. Алена Акинфиевна, чьего появления никто не заметил, прошагала между ватажниками внутрь веча.

   — Не ты ли сам все то придумал?!

   — Елена, уйди! — рявкнул Хабаров.

   — Не уйду! Коли мое имя в свое беззаконие вмешиваете... Опомнись, Митрий Данилович, да топор-то убери от греха!

   И впрямь у Хабарова в руке появился топорик-чекан. Взял в крикливой сумятице у кого-то из ватажников.

   Алена стояла в двух шагах от Астафия Кудинова и бесстрашно молила атамана взором о пощаде.

   Он не выдержал, отвернулся. Встал к ним обоим спиной.

   — Ну, так только за полюбовников заступаются...

   Хмылкий голос Скрябы был негромок, но Хабаров его услышал. С ревом подраненного медведя он развернулся, занося топор для броска. В последний миг, внезапно поняв, что Кудинова закрыла собой Алена, он попытался удержать топорище. Но оно уже вылетело из руки. Атаман взревел сильнее — а потом у него перехватило дыхание. Он задохнулся, оборвав страшный вопль, и в два прыжка, как рысь, достиг ее.

   Упал коленями в землю, простер над ней руки, боясь прикоснуться — или не понимая, как и что делать. Она даже лишила его прощального взора, упрямо глядя не на него, а в небо. Узкий клинок топора рассек девичий лоб, ушел глубоко внутрь.

   Вдруг схватившись обеими руками за древко, Хабаров с новым ревом выдернул лезвие, рывком подбросил себя на ноги и махнул топором перед собой. Не успевший осознать все случившееся Астафий Кудинов судорожно вздел ладони, чтобы зажать рассеченное горло.

   Вокруг стало что-то происходить. Был звон металла, глухие удары, о человечью плоть и о землю, крики и хрипы, ядреная брань и злоба.

   — Бей их! Режь, ребяты, не жалей!

   Хабаров как будто узнал голос Скрябы, но ему было все равно, чем заняты его ватажники. Он видел только ее — и струящуюся из раны кровь. Снова рухнул рядом на колени. Кровь заливала лицо, а он хотел видеть его, бесконечно смотреть и запоминать каждую черту. Ладонями стал размазывать, убирая густое красное с бровей, носа, щек. Хуже всего было, что кровь затекала на глаза. Стирая ее, он закрыл ей веки и уже не смог открыть их наново, как ни старался.

   Ватажники по приказу Скрябы избивали корельских служильцев, оставшихся без своего десятника. Наседали скопом, вдвоем и втроем на одного. Орудовали клевцами, кистенями, саблями. Добивали упавших. Заодно прирезали обоих каянцев.

   Бойню остановил Угрюм. Выдернув толстую длинную жердину из забора, с диким воплем разогнал окаянников. Бил по спинам, головам, ногам и зубам, не разбирая, кто где. Дал уйти живыми четверым кудиновским служильцам, рванувшим к лесу.

   — Ничо, — сплевывая кровь, щерился Скряба, — далеко пустые не уйдут. Каянцы отловят и съедят. А то медведи сожрут.

   — Атаман, — тяжело дыша и дико вращая глазами, звал Угрюм, стоя над ватажным головой. — Атаман...

   Потом он стал считать мертвых.

   Их было семнадцать вместе с каянскими мужиками. Кудиновские все-таки прихватили с собой на тот свет двух ватажников.
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Копали яму, одну на всех. Там же, где лежал Гридя Воронец. Скряба, ходивший туда-сюда вокруг, отчего-то принялся уговаривать Угрюма:

   — Ну а как, сам-то посуди. Они ж первые за сабли похватались, когда Кудинова того... Не все, ну так чего ж. Нельзя их было оставлять. Они б злобу затаили да все равно бы потом предали. Кто ведает, с кем из них Асташка своими помыслами изменными делился... В походе иначе нельзя. Одномыслие должно быть! Как в Писании вот сказано: ежели царство разделится в самом себе, так и не устоит. А ты говоришь...

   Угрюм ничего не говорил.

   Уложили в яму четырнадцать тел, закопали. Неподалеку вырыли еще могилу, одиночную. Пойти убеждать атамана, чтоб отдал земле тело Алены Акинфиевны, никто не решался. Даже Скряба, взявшийся начальствовать в ватаге, пока Хабаров был не в себе.

   За весь день он не сошел с места, где все случилось. Только раз встал на ноги, обозрел вповалку лежавшие трупы. Угрюм видел в тот миг его взгляд. Он был пуст и безумен.

   Ни к еде, ни к питью, принесенным Кореляком, атаман не притронулся. Сидел на земле, вытянув ноги и положив на них голову Алены. Сабля мешала, он снял ее с пояса и отбросил. Размазанная кровь на мертвом лице высохла, покрыв будто слоем краски, обезобразив. Руки Хабарова тоже были в крови, ею же измараны кафтан и порты.

   — Атаман. — Угрюм встал перед ним. — Похоронить надо. Яма готова.

   Повторил это четыре раза.

   — Я говорил ей, чтоб выходила за Афоньку Палицына, — мертвым голосом произнес Хабаров. — Говорил: погубит она себя со мной... А что вышло. Я загубил: Я... Убил... Сам... Она хотела со мной в гроб. Сон ей такой был. Или не сон. Теперь что? Она будет в могиле, а я?.. А я буду снова чужой кровью умываться...

   Он посмотрел на ладони, поднес их к лицу и стал тереть щеки, лоб. Высохшая кровь не оставляла следов.

   — Похоронить надо, — настаивал Угрюм. — По-людски-то.

   — Уйди, — прорычал Хабаров, как сторожевой пес — негромко, предупредительно. — Она моя. Не отдам. Чтоб она там... с Кудиновым?.. Это будет его месть. А я не отдам ему... даже мертвую.

   Угрюм догадался, что атаман повредился умом. Но еще не терял надежду, что потрясенный рассудок скоро прояснится. Надо только уговорить его отдать тело и закопать в землю, а потом убраться прочь с проклятого места. Уплыть по реке, чьи парящие поутру туманом воды смоют и кровь, и боль, притупят память о содеянном.

   Заговорив об этом, Угрюм увидел в лице атамана понимание.

   — Уплыть... да. Надо плыть.

   Хабаров поднялся, взяв на руки тело Алены, и твердым шагом направился к берегу. Угрюм настойчиво показывал, где выкопана яма, но атаман не слушал. Миновав стороной могилы ватажников, стал спускаться к реке. Скряба, десятники, прочие молча наблюдали. Казалось, он хочет предать тело не земле, а реке.

   Зайдя в воду, Хабаров уложил тело на дно в корме своего карбаса. Сам перепрыгнул через борт и сел рядом с ней.

   — Скряба, чего зеваешь? — крикнул он, посмотрев на берег и на собравшихся ватажников. — По местам, охотники!

   Пока карбаса один за другим отчаливали от берега и выходили на стрежень, Угрюм недоверчиво, с подозрением наблюдал за атаманом.

   — В реку бросать мертвеца — поганое дело, — наконец не выдержал он.

   — Я тебя туда брошу, — беззлобно, даже бесчувственно пообещал ватажный голова.

   Над оставленной деревней занималось пламя пожара. Последний карбас забрал ватажников, выполнивших приказ Скрябы.

   Кореляк забился на нос лодки, подальше от мертвого тела, и, косо взглядывая, бормотал. В пальцах он сжимал деревянную чурку, корельского идольца. К нему жалась девка-корелка Евдоха, хотя крещеная, но от пережитых страстей потянувшаяся к старым богам.

   Все, кто был в лодке, удрученно помалкивали.

   На ночь, скоро догнавшую их, пристали к лесистому берегу, сверкнувшему проплешиной. Закрепили карбасы, запалили костры, варили снедь. Без обычного крикливого гомона, толчеи и перепалок. За последние дни ватага уменьшилась на два десятка человек.

   Пока ватажники насыщались и отдыхали, Скряба бродил меж костров, подсаживался то к одному, то к другому. Бубнил негромко и внушительно. Угрюм следил за ним, но не подслушивал.

   Потом возле Угрюма сел Кореляк.

   — Плоха хозин.

   — Да уж все видят, что плох.

   — Не еста, не пьёта. Мертвый сторожит. Эта плоха. Хозин не беречь себя от калма. Калма его вредит в голове.

   — Что еще за калма?

   — Сила, котору насылат калманвяк, дух мертвеча. Калма сильно вредит человек. От нее защита надо. Мертвеча в землю надо, хозин очистить огнем.

   Ватажный атаман, обессилев к утренней зоре, повалился головой на землю и крепко уснул. Не слышал и не чуял, как из-под бока у него волокут тело мертвой Алены. Угрюм нес ее сам, Кореляк сторонился.

   Закопали покойницу далеко в лесу. Вернувшись, Кореляк прыгал через огонь, как девки и парни на Купалу. Потом сделал из палки и мха светильник. Долго махал пламенем над спящим атаманом: обходил его кругом, водил у самого лица, едва не подпаливая бороду, бормотал корельские заклинания, отчего-то русской молвью: «Ты, огонь, созданье бога, старший между братьев, первый средь живущих, если зло сотворено, ты явись его прогнать, вылижи больного, калмы зло приди исправить...»

   
Он лежал на спине в узком месте, похожем на горную расселину или гробницу в скале. Плечи были сдавлены, руки сведены на груди. Было горячо, и пот заливал глаза. Как будто под ним и вокруг была огромная, жарко натопленная печь. Он был в печной каморе, лежал на поду и варился, как горшок со щами.

   Вдруг печь начала распадаться. Сквозь трещины вырывался огонь из очага. Лизал руки, ноги, лицо. Он закричал, но слышал собственный крик словно со стороны — тягостный, гнетущий, почти звериный вой.

   — Ра-а-а-авк!

   Извиваясь и толкаясь локтями о стенки, стал ногами вперед выбираться из горящей печи-гробницы. Но рухнувший свод похоронил усилия и погрузил во тьму...

   Его все же успели вытащить. Он очутился на скалистом мысу, испещренном черной крапью, мхами и птичьим пометом. Где-то внизу шумело море, он не видел его. Хотел встать, отыскать место, с которого было бы видно. Не смог. Ноги были непослушные, как у тряпичной куклы. Перебило кости рухнувшим сводом, подумал он, сознав ужас положения. Один, на безлюдных и пустынных скалах, беспомощный.

   Нет, не один. Испытав облегчение, он увидел шедшего к нему человека. Но когда тот приблизился, понял, что это вовсе не спасение его.

   — Как тебе живется, Митрофан?

   Пришелец не торопясь уселся напротив, на валуне. Он был в длинной белой рубахе, враспояску, с расхлестанным воротом. А над воротом поперек шеи чернел спекшийся рубец.

   — Откуда ты знаешь мое имя, Астафий? — страшась его, вымолвил Хабаров.

   — Там, — Кудинов возвел очи кверху, — всё про тебя знают.

   — Почему — там? Разве ты попал туда?

   — Я еще никуда не попал. Там решают, где мне быть.

   — Ты пришел мстить. — Отчего он сделал такой вывод, Митрофан не знал. Но знал, что иначе не могло и быть.

   — Я просил их отпустить меня ненадолго, чтобы посмотреть на тебя. Теперь я вижу, что правда есть.

   — Что ты видишь? — с горькой жесточью спросил Хабаров. — Калеку, который не может встать? Это — твоя правда?

   — Вижу, как ты горишь, Митрофан. Палящий ветер — твоя доля из чаши, — сказал Астафий не своими, а откуда-то взятыми словами. — Дождем прольет Он на нечестивых и любящих насилие горящие угли, огонь и серу...

   Только теперь Хабаров заметил, что вокруг него на голом камне пляшут язычки пламени. Оно, как кошка, ластилось к ногам, к тулову. Он попытался отползти прочь, упираясь в скалу руками, но огонь тянулся за ним.

   — Огонь не снаружи, — качнул головой Астафий Кудинов. — Он внутри. Посмотри на свои ноги.

   Хабаров торопливо стянул сапоги, размотал чулки и задрал портницы. Обе ноги были черные, как горелые головешки.

   — Прощай, Митрофан.

   — Стой! — с ненавистью и страхом крикнул ему в спину Хабаров. — Скажи... ты видел там... ее?

   — Нет.

   Впервые в жизни он почувствовал на лице слезы. Они были злыми... и разбудили.

   
...— Где она?! Где?! Отдайте мне ее, песьи дети!..

   Голова Кореляка моталась так, что вот-вот отвалилась бы, словно кочан капусты. Хабаров перестал трясти его и отшвырнул.

   Ни Угрюм, ни Кореляк не соглашались показать могилу, чтобы, чего доброго, он не пошел раскапывать ее.

   Атаман, потеряв ум, бегал как угорелый по стану, по ближнему лесу. Звал Алену, рычал, грозил, хватал людей за грудки, обещал озолотить, если вернут ее.

   Затих лишь ввечеру. Угрюм, накормив его, рассказал о том, чего Хабаров в своем неистовстве не заметил.

   — Скряба увел половину ватаги. А карбасов с добром взял больше половины. Еще из других велел часть добычи переложить.

   Атаман выслушал равнодушно. Он смотрел на язычки пламени, плясавшие вокруг него, как маленькие рыжеволосые человечки чакли, о которых рассказывают лопари. И видят их тоже только лопари. Угрюм уж точно никаких рыжеволосых плясунов не доглядел.

   — Возвращаться надо, атаман. На Русь. Нету больше ватаги. С тобой полсотни людей остались. И те завтра жалеть будут, что не пошли со Скрябой.

   — Не пойду... — мотнул головой Хабаров. — От меня карбас загорится. Потонете все.

   Наутро ватажники связали атамана, едва одолев его медвежью силу, и сволокли в карбас. Плыли в обратную сторону. Осевшие от груза лодки тяжело шли на веслах против течения. Гребцы выбивались из сил.

   Когда проплывали у последней пожженной деревни и недавних могил, в борт вонзилась стрела. Каянцев на берегу и среди руин видно не было. Да и стрел больше не прилетало.

   — Развяжите, стервятники! — требовал ватажный голова, когда устроили новую стоянку для ночлега.

   Угрюм молча кормил его с ложки, а потом сделал ему постель у костра и укрыл стеганым одеялом. Сам улегся рядом — стеречь...

   В бледно-желтом свете зари к умершему за ночь костру подсел человек. Босоногий, в исподней длинной рубахе, с босым же лицом едва повзрослевшего отрока.

   — Другого раза не будет, Митрофан.

   Он будто продолжил разговор, когда-то прерванный. Но Хабаров не помнил ни его, ни разговора.

   — Кто ты?

   — Иванушка я. Из Устюга. Не узнал ты разве меня?

   Атаман сбросил одеяло и сел.

   — Вон как о тебе твои слуги заботятся, чтобы ты себе большего худа не сделал, — кивнул на его узы блаженный. — А ты сам о себе небрежешь. Помнишь слова-то мои?

   — Не помню... Про чашу что-то.

   — Она и есть, — опять покивал Иванушка. — Чаша твоя последняя, полная крови человечьей. Страшно тебе?

   — Страшно, — пробормотал Митрофан. — Никогда так не было. Жжет меня всего, будто кипятком обварился снаружи и внутри... — Он потянул связанные руки к блаженному и, словно в бреду, стал лихорадочно просить: — Погаси огонь, юродивый! Не дай сгореть заживо! Погаси!

   — Я над твоим огнем не властен. А ты вот что сделай. Возьми ведро и роняй в него слезы всякий день и всякую ночь. Когда наберется полное, тогда будет чем залить пламя.

   — Смеешься надо мной, юродивый?!

   — Ну вот те раз, смеюсь! Помнишь еще-то, что говорил тебе?

   — Сказал же, не помню.

   — Про полночное солнце, — напомнил блаженный. — Видал ты его на своих путях-странствиях?

   — Видал. В Норвеге видал и на Мурмане.

   — Туда иди. Ныне тебе в самый раз, а в другой и не соберешься уже. Да ведро-то прихвати.

   Иванушка достал позади себя деревянную бадью, внутри которой что-то со стуком перекатывалось. Откуда и взял-то ее.

   — Как же я пойду связанный?

   — Разве ты связан?

   Хабаров посмотрел на руки. Они были свободны, точно Угрюм не накручивал с утра полдюжины узлов. Веревка лежала у ног, на которых тоже не оказалось пут.

   Угрюм храпнул сильнее и, открыв глаза, мутно уставился на атамана. Но не проснулся. Перевернулся, затих.

   Блаженный пропал, как не было его.

   Митрофан подобрал ведро и зашагал на север под синей кровлей просыпавшегося леса. Почти туда, где вставало солнце.
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Каянская земля от времен Великого потопа хранила его разлившиеся воды. Так много тут было озер, переходивших одно в другое, тянувшихся на многие версты. Не меньше того рек, речушек, скачущих падунами через обрывы и кручи, проток, собирающих в себе рыбу, ручьев, бурлящих среди камней. Но озера преграждали путь чаще, и берега их тоже почасту были враждебны к человеку: угрожали болотинами, вставали непроходимой дебрей, вспучивались скалистыми горами.

   — Каянь — Окаянь...

   — Каянь — окаянства край...

   — Каянь — благодать окаянных... Каиновых детей...

   — Каянь — покаянь...

   Без малого месяц он повторял одни и те же слова, точно заклинание. Продирался, как лось или медведь, сквозь леса. Как олень в поисках белого мха, забирался на скалы. Ломал ноги на камнях в ледяной воде, переходя гремящие ручьи. Переплывал на топляке реки. Изнуренный смертельной борьбой с течением, лежал на берегу, как утопленник. Проваливался по горло в болоте. Жарил грибы, горстями ел морошку, малину, чернику и бруснику. Острогой из засапожника и палки бил рыбу. С ней же охотился в ягодниках и моховых болотах на куропаток. Как зеницу ока берег огниво и кремень, которые нашел в деревянном ведре, — дар блаженного.

   Солнце с каждой ночью дольше задерживалось за краем земли и лесов. С каждым восходом сдвигалось на полдень, дальше от севера. Не увидеть уже в это лето полночное солнце. Значит, когда он достигнет цели, надо ждать будущего лета.

   А какая у него цель? Куда он идет?

   Об этом вовсе не думалось. Может быть, он умрет, не дойдя. Тогда всем будет проще. И ему, и тем, кто направил его в неведомое. В дикой холодной Каяни было много путей, по которым могла прийти смерть. А если не умрет — как будет жить?

   Будет жить, умирая. Для этого мира он станет мертвецом. Он и теперь уже мертв. Огонь лижет его мертвую оболочину. А душу давно выжрал, превратив в уголь.

   От всего человека осталось лишь имя, которое дал ему при крещении приходской поп в Торжке. За него только и можно еще держаться, как за слегу, с которой шел через болотины и ручьи. На имя наращивать нового человека. Да возможно ли это?

   — Митрофан!

   Он так стремительно разогнулся, что опрокинул ведро, стоявшее на валуне среди плещущей воды. Убитые острогой рыбины поплыли прочь.

   Она стояла на берегу. Казалась легкой, как туман, едва касающейся ногами россыпи камней, увитых водорослями. Смотрела с мольбой. С той самой, которую он оборвал броском топора.

   — Алена! — хрипло вырвалось из его глотки, уже отвыкшей кричать.

   Она была та же самая — только что-то в ней изменилось. Не лицо с резко прочерченным рубцом поперек лба. Не взгляд. Но от нее к нему шла невидимая волна глубокого, темного страдания.

   — Батюшка меня проклял. Матушка молится тайком. Только не знает, что я уже не живу.

   Она хотела, чтобы он освободил ее от этой боли хоть отчасти, взял бы на себя, облегчил ей муку.

   — Прости меня, Алена! — Он бухнулся коленями в воду. Выронил на дно острогу. Разодрал на груди петлицы кафтана. — Прости...

   Он содрогался от рвавшихся внутри него с треском каких-то жил, перетянутых слишком сильно струн.

   — Не помогают мне матушкины молитвы. — В ее голосе была смертельная усталость. — С тобою грешила, тебе и молиться за меня. Покайся, Митрофан. За себя и за меня. За всю жизнь свою ... Не то навечно сгубишь обоих нас.

   С дрожащих губ его сползло трусливое и трясущееся:

   — Не умею я!..

   Она повернулась и пошла по камням прочь. Опомнясь, он вскочил, бросился за ней по воде.

   — Не уходи, Алена!.. Пожалей меня...

   — А ты меня пожалел хоть когда?

   Не оборачиваясь она шла вдоль ручья и уходила все дальше. Он не мог догнать ее и терял из виду. Выбившись из сил, оскользнулся, рассек о камень лоб. Кровавая струя побежала вместо него вслед за исчезнувшим видением.

   
* * *

   
На лесную прогалину, поросшую белым оленьим мхом среди серых каменных кочек, выбежали с лаем две желто-рыжие собаки. Они удивленно остановились возле лежащего ничком человека, обнюхали. Человек был живой и неопасный. На прогалине была разбросана его одежда. Поджидая хозяина, собаки тщательно обнюхали и ее, а потом затеяли возню друг с другом.

   Когда появился хозяин, псы, хвастливо виляя хвостами, показали ему находку. Лопарь-охотник, обвешанный спереди и сзади добычей — куропатками, глухариными тушками, — опасливо приблизился. Человек был не из саами и не из квенов. Слишком рослый, огромный, как великан Сталло. Только совсем голый. Он лежал, спрятав лицо во мху. Над ним висело облако гнуса, насекомые облепляли тело и жадно насыщались. На плечах, спине, ягодицах, ногах и руках обильно кровавились укусы. Не похоже было, что человек ранен или болен.

   Охотник внимательно, не прикасаясь, осмотрел его грязную, порванную одежду и обувь, заглянул в деревянную бадью. Но так и не смог понять, кто этот человек и почему он так лежит. Где его поклажа, без которой не выжить ни в тайболе, ни в тундрах? Почему он без орудия? Только нож на древке — и все...

   Что-то желтое блестело во мху недалеко от головы человека. Лопарь приблизился к вещи, потянул за цепочку. На ощупь это было как железо, но он никогда не видел железо желтого цвета. Круглая плоская вещь красиво сияла. На ней были рисунки. Почти такие же, как на священном бубне нойда.

   Поняв, какую таинственную и опасную вещь он держит в руках, охотник задрожал. Он быстро и почтительно положил ее на мох, согнулся перед ней, встав на колени и коснувшись лицом ягеля. Мысленно попросил духа железного желтого сейда не наказывать его и отпустить с миром. Он не будет тревожить лежащего человека, не станет мешать ему.

   Поднявшись, лопарь взмахом руки позвал собак. Если этот человек — кебун, звуки людской речи могут повредить ему. Но все же, уходя с прогалины, охотник в замешательстве посмотрел на странного чужака. Если он кикует и говорит сейчас с духами, которые увели его в свою страну, он должен был позаботиться о помощнике, который отгонял бы от него насекомых и лесных зверей. Ведь даже касание лапок комара или мухи может прервать его путь в мире духов. Что если он уже заблудился там и скоро попадет в страну мертвых?

   От этой мысли лопаря затрясло. Он будет последним, кто видел кебуна в живых, и тот станет приходить к нему по ночам. Страх придал охотнику сил для поспешного бегства...

   
Митрофан очнулся от полузабытья. В эту темную яму его опрокинуло страшное отчаяние. Он был на самом дне ямы и погружаться дальше, зарываться с головой было уже некуда.

   Он встал. Все тело, поеденное гнусом, зудело.

   — Вот я перед Тобой, — сказал он, подняв лицо к небу. — Нагой и слепой. Что хочешь со мной делай.

   Надо было одеваться. Посмотрев на свое исподнее, пошитое из тонкой, легкой для тела ткани, хотя и заскорузлое от пота, бросил в сторону. Надел порты, верхнюю рубаху и порядком обветшавший, оборванный кафтан. К поясу, с бархатом и серебряным шитьем, не притронулся. Шапки у него не было. А сапоги, подумав, сложил в ведро.

   Расстаться с золотой гривной было тяжелей всего. Он заставил себя плюнуть на кругляш и втоптал его ногой в толстый слой белого мха. Босой зашагал в лес.

   Но чем дальше уходил, чем острее тянуло, как пса на блевотину, обратно. Словно он был на привязи и хозяин тянул его за веревку к себе.

   Он вернулся. Нашел во мху гривну. Спрятал под сапогами в ведре.

   Позади осталось великое озеро норвежской Финлаппии — Инариярви. Впереди ждал огромный полуночный ледовитый океан.

   Оставшуюся до края этой холодной скалистой земли сотню верст он проделал почти легко. Как будто вместе с частью одежды сбросил с себя в том бору-беломошнике кандалы, отягчавшие плоть и душу. Не угнетал вид бесконечной серо-зеленой пустыни, открывавшийся с сопок. Не давило низкое оловянное небо, все чаще разражавшееся мелким дождем. Чрево не мучило, как прежде, полуголодным воем. Он привыкал к своей новой жизни.

   Море начинало говорить со всяким приближающимся к нему путником задолго до встречи лицом к лицу. Сперва безмолвие пустыни наполнилось далеким гулом почти на пределе слуха. Потом небо зазвучало резкими голосами чаек. Скальные обрывы длинной морской губы были засижены тысячами гомонящих птиц. Травяной покров чаще сменялся мшистым или совсем голым камнем. В речушках, падавших в губу, ловилась морская рыба.

   Митрофан узнавал эти места. Он был здесь. Когда? Год назад или вечность. С тех пор все стало иным. Теперь монахам, живущим в крепости, поставленной некогда новгородским воеводой Валитом, нечего опасаться ватажного атамана Митрия Хабарова. Нет больше такого человека.

   Валитово городище высилось на двадцатисаженной скале, далеко выступившей в море. У подошвы ее был залив, удобный для причала судов. Митрофан стал забираться на скалу по единственному пути, ведущему вверх, сглаженному за многие годы ногами чернецов.

   То, что он увидел наверху, внезапно напомнило о прошлой жизни. Оказалось, что она не осталась где-то далеко, напротив, опередила его и утвердилась на этом месте первой.

   Крепость была разорена и совсем недавно. Толстые стены, сооруженные из валунов, были полуразрушены. Часть камней осыпалась в море. В центре городища когда-то стоял крошечный деревянный храм. Его сруб изготовили в Поморье и привезли сюда на лодьях. Монахи хозяйничали тут не один год и обживались надолго. Церковь была Никольская, как десятки других храмин и часовен по Мурманскому и беломорским берегам. Начинал их ставить еще сто лет или сто пятьдесят назад монах Евфимий из Николо-Корельского монастыря у двинского устья.

   Колмогорский тиун Палицын говорил как-то, что монахи в диких краях утверждают московскую власть, делают государево дело, крепят порубежье. Митрофан поднял горелый обломок церковного сруба. На месте храмины была черная развалина в белых пятнах птичьего помета. Что могут монахи против воинской силы врага? Наверняка городище разграбили и разрушили норвежане из Вардегуса. Монахов убили или согнали с места. Скорее убили.

   С другой стороны скалы над морем был недлинный и почти не опасный отлогий спуск в пещеру, где жили с десяток чернецов. Сверху площадка перед входом в пещеру была закрыта каменным выступом и едва видна.

   Одолевая этот короткий путь, монахи опоясывались веревкой. Митрофан веревки не нашел и спустился так, медленно переставляя ноги, держась за скалу. Войдя в пещеру, он обнаружил мертвого чернеца, лежавшего со скрещенными на груди руками. Умер своей смертью. От голода или старости. Плоть ссохлась и не тлела в морском соленом воздухе.

   Возле мертвеца Митрофан нашел доску с вырезанными ножом письменами. Он вышел на свет и под гул бьющегося внизу моря прочел: «Лето 7022. Пришли на бусах норвеги. Ожесточил Господь их сердца на рабов Божьих. Братию 8 человек зарезали. Церковь пожгли. Стены каменные обвалили, поднявши с буса градобойное орудие. Пещеру пограбили, святые иконы разбили и пожгли. Аз, мних Косма, недостойный венца мученика, пришел с рыбного послушания. Похоронил братию у реки, где был крест. Господь призрел, послал болезнь. Кто придет в место сие, возьми образ Пресвятыя Богородицы и молись. А плоть мою брось в море рыбам. Спаси Христос».

   Митрофан перевернул доску. На него смотрела крупными, блестевшими, будто от слез, глазами Божья Матерь.

   
...Тело монаха он вынес на себе из пещеры наверх. Но нигде не нашел лопату. Видно, чернец забыл ее у реки, когда хоронил убитых. Вновь обходя развалины городища, отыскивая выемку в скале, где держали питьевую воду, Митрофан увидел, как по заливу плывут две рыбацкие ёлы — норвежские карбасы.

   Он долго следил, как они входят в устье реки и пристают к берегу в двух сотнях саженей от Валитовой скалы. Наверное, рыбаки-мурманы бывали здесь часто. Монастырскую лодку, на которой монах Косьма исполнял свое рыбное послушание, забрали они.

   Митрофан решил пойти к ним. Что могли сделать ему рыбаки? У них и оружия нет.

   Они заметили его издали. Бросили разбирать сети, встали толпой в два десятка голов. Смотрели мрачно, удивленно.

   Он знал несколько слов по-норвежски. Все они не годились сейчас. Он просто хотел попросить лопату, чтобы вырыть могилу для монаха. Показывал руками, что ему надо копать землю, изображал покойника.

   — Русси?.. Аф клостерет фестнинген?

   Спросивший норвежанин вытянул палец в сторону Валитовой скалы.

   — Я, я. Русси. Оттуда. Дайте, черти непонятливые, лопату.

   Он начал терять терпение. Рыбаки не понимали, переговаривались и недобро хмурились. У одного в руках была длинная палка — шест для просушки сетей. Митрофан подошел и взялся за жердину. Думал, что, если поковырять ею землю, они догадаются.

   Норвецкий простолюдин не захотел отдать палку и толкнул его.

   — Ах ты смерд! На кого руку поднял, скотина бессловесная...

   Хабаров в гневе замахнулся, но не успел ударить. На него упала тяжелая, воняющая рыбой сеть. Задохнувшись от ярости и запаха, он пытался ее сорвать, но только больше запутывался.

   Его обрушили наземь и били сапогами, жердинами и веслом, молотили куском железной цепи. Делали это без единого слова и крика, в зверином пыхтящем молчании. Долго, бесчувственно, почти равнодушно. Наверное, хотели убить. В последнем проблеске сознания он смирился с пришедшей наконец смертью...

   — Это еще не смерть, — сухо сказал кто-то рядом. — Ты не заслужил ее, предатель.

   В белый, режущий глаза свет вышагнула темная фигура.

   — Равк. Я знал, что ты придешь. Но ты и твоя служба мне больше не нужны. Забери гривну.

   — Ты глупец, человек.

   Пришелец рассмеялся — смех был неприятным, мелким и дробным, как стук сушеного гороха. Черная епанча скрывала его с ног до головы. Только лицо с носом, похожим на клюв белой вороны, сумеречно выглядывало из-под низко надвинутого колпака.

   — За все эти годы ты не догадался, что не я служу тебе, а ты мне. Ты мой раб, а я твой хозяин.

   — Что ты несешь, существо. Ты только тень того, кто...

   Митрофан пытался увидеть себя, но отчего-то не мог. Он был лишь голосом и мыслью, ничем больше. Почему же Равк сказал, что он не умер?

   — Ты не умер. Ты будешь жить, пока я этого хочу.

   Нестерпимый свет стал меркнуть. Его сменила совершенная тьма, которая, как вихревая воронка, повлекла куда-то душу Митрофана.

   И сразу появилась боль. Она была повсюду, словно в теле не осталось ни единой целой кости. Он открыл глаза.

   Норвежане не добили его, но оставили подыхать на берегу. Сняли с него сеть и уплыли на своих ёлах. Подступала стылая темная ночь. Рыжее солнце проседало за край земли под грузом навалившихся сизо-красных облаков. Рокотало море.

   Митрофан пошевелился. Смог поднять руку и ощупать голову. Волосы и лицо были в запекшейся крови.

   — Убедился?

   Перед ним снова встала фигура в епанче с колпаком, заслонившая солнце.

   — Отпусти меня, Равк, — пробормотал он. — Не приходи больше. Я выброшу гривну в море, если не заберешь ее.

   — Ты уже пытался выбросить ее. — Клювоносый издал свой рассыпчатый, точно козий помет, смех. — Ты слаб, как все люди. Чтобы быть сильным, тебе нужен я. А ты хочешь сбежать от меня, предать.

   — Я отказался от прежнего. Мне стало ненавистно лить кровь. И больше не нужна твоя сила, Равк. Я не вернусь...

   — Не нужна? Ты, воин и князь духа, будешь терпеть побои от смердов-рыбарей? Не верю. Я буду присылать их сюда, чтобы они опять убивали тебя — не до смерти, а вот так. Пока ты не одумаешься и не позовешь меня вновь.

   Лежавший с закрытыми глазами Митрофан снова почувствовал разбитым лицом тепло последних лучей солнца. Клювоносый ушел, впервые за много лет оставив после себя поганое, давно забытое чувство страха и липкой мерзости.

   Митрофан перевалился на грудь. Охнул, переждал резкую боль и пополз, как ящерица, медленно передвигая поочередно ноги и руки, к Валитовой скале. Его мутило, в голове будто носился вспугнутый табун лопских оленей. Каждое движение резало как ножом в ребрах. Встать на ноги даже не пытался.

   На пути ему попался тонкий ручеек, исчезавший в камнях. Когда смыл с головы корку крови и немного отдохнул, землю и море уже накрыло темным клобуком ночи.

   Он полз до рассвета. В лохмотья стирал камнями кожу на ладонях, падал с узкой тропы, взбирающейся на скалу. Терял сознание. Кричала и выла, как волк зимой, поломанная плоть. Одежда превратилась в рванину.

   И все же дополз. С первым вырвавшимся из-за моря заревым снопом света он утвердил на камнях икону, изрезанную с изнанки письменами. И стал исполнять завещание умершего монаха.
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Огарок свечи в глиняной плошке оплывал жирными потеками воска.

   — А какая земля за Обским устьем лежит, того поморы ваши не ведают, — сказывал тюремный сиделец Васюк Палицын. — Незнаемая та земля. Глазами людскими не виданная, умом лишь зримая. Ежели плыть вдоль нее на ваших кочах и берег близь держать по правую сторону... долго-долго плыть, до самого краю... А за краем в иную сторону повернуть, на полудень. Так и окажешься в Китайском царстве, в городе Канбалыке. Стоит тот город на озере Катай, из глубин которого дивный звон слышится...

   Васюк сидел на конце лавки задом к столу, лицом к гостю, молодому клочкобородому детинушке. Тот притулился на убогом темничном ложе из еловых лап и плетеной рогозины.

   — Откуда ж то ведомо?

   — Ведомо... Посольский дьяк Герасимов живописал сию картину при мне, когда мы с Васей Тучковым сидели в келье у ученого афонского грека Максима. А уж старый-то Герасимов и про царство Китай разумеет, и про ваши поморские края — сам по Студеному морю плавал государевым послом в латыну.

   — Дивно мне все ж. Море за Вайгач-островом и летом в торосах лежит, редкий-то год очищается. Кочи, быват, на вервии по льдяным полям тянут. А дале и вовсе пути морем не хожены, горы льдяные не пускают. Поморы через Ямальский Нос до Оби по рекам ходят да волоком. Как же говоришь — морем на восход дальше плыть? Те-то льды, может, и на тыщи верст лежат?

   — Вот и надо проверить-то, Васята. Мне бы лишь из темницы выйти, а там я бы сговорил ваших поморов, кто поотважнее, из Обской губы плыть навстречь солнцу.

   — У нас неотважных поморов нету. Всяк, кто в море ходит, со смертью балует, крестами обетными от нее отмахивается. Да не все в человечьих силах, а как Господь даст. А либо нечистый примешается. — Васята опасливо двинул рукой, сотворив знамение. — У нас в долгих зимних потемнях ему радость и раздолье. Сказывали недавно, на Новой Земле всех печорских зимовщиков тамошни бесы лютой смертью уморили. Последнего, что в живых остался, без ума на матёру землю летом свезли. Дураком вовсе сделался. А выведали от него, будто приходили к ним в видениях страшны люди с железными ногами и железными зубами. От тех смертоносных видений и поумирали в корчах. А звать этих железных — шаршиты.

   Он поплевал через плечо и снова перекрестился.

   — Ну, нагнал страху...

   — В нашем стужеземье без крестной молитвы никак. А чтоб от Обской губы на восход плыть, нужно тамо сперва на зимовье встать. Да еще и то плаванье сколько годов возьмет?

   За толстой темничной дверью зашумело. Кто-то, да не один, спустился в подклетный ход. Резко зазвучали шаги, властный отрывистый говор и тише — виноватое бормотанье. Приотворенная дверь узилища распахнулась, яркий огонь лампады добавил света.

   — Сторожа дрыхнет без задних ног, и двери нараспашку! Хороши приставы. Клопов здесь сторожите, а не государева преступника?! Головы снесу всем без разбору!..

   — Помилуй, боярин... Да куды он денется, крамольник-то? Отседова, из Кандалухи, мимо подьячего глазу и мышь не убежит. С одного боку море, с другого горы каменны да леса непролазны.

   — Разберусь с вами. Скажешь Тормасову, чтоб ждал меня.

   Через порог узилища шагнул, наклоня голову, высокий человек в суконном расстегнутом охабне и шапке-колпаке. Высветил лицо Васюка, затем Васяты. Оба давно вскочили и выжидающе напряглись. Из-за спины вошедшего выглядывал служилец, страшным взором грозя Васяте.

   — Афанасий! — вдруг обрадовался узник.

   Пришелец будто не заметил его возгласа.

   — Кто таков?

   Васята жмурился от направленного ему в лицо светца.

   — Василий Тимофеев сын Михайлов, — моргнув, выложил он, — из поморских людей, родом с Керетского погоста. В Кандалухе алтарничаю... алтарничал, покуда церковь не погорела. А сюда отец дьякон мне велит ходить, узников проведывать, утешать... по христианскому-то обычаю. Подьячий Тормасов дозволяет...

   — Проведал? Сейчас вон пошел, — сумрачно распорядился Афанасий Палицын.

   Он отдал светец служильцу и брезгливо осмотрелся. Задержал взгляд на двух железных кольцах в бревенчатой стене со свисающими на цепях кандалами. Васята тем временем забрал плошку с остатком свечи и шмыгнул вон из подклети. Служилец подвесил лампаду на крюке у двери, исчез из темницы, тотчас вернулся с короткой скамьей и лыковым коробом, взгромоздил его на стол. Афанасий дернул мизинцем, и дворский снова пропал, прикрыв снаружи дверь.

   — Ну здорово, Васька.

   Братья обнялись.

   — Зачем же ты так, Афоня? Тутошний подьячий ко мне с добром, а ты — голову снести ему. За меня, брата родного. Какой же я преступник-то?..

   — Пускай попотеет со страху. Лучше служить будет... А за себя не бойся. Я теперь тут волостель. Как скажу, так и будет.

   Старший Палицын сунул за пояс шапку и стал разбирать короб, раскладывая на столе снедь: окорок в вощеной холстине, ветчину, куль с пирогами, расстегаи, пузатый запечатанный кувшин и кружки. Ножом стал резать мясо.

   — Кто ж ты теперь, Афоня? — Васюк опустился на лавку. — Моя опала разве тебя и братьев не задела?

   — Как сказать, Васька. Великий князь от двора отдалил, да новый государев родич пригрел и приблизил. И я на тебя, дурака болтливого, нынче не в обиде. Служу князю Михайле Львовичу Глинскому, а кто теперь его племянница, Елена Васильевна, ты сам знаешь. Государева законная жена.

   — Прелюбодейня... — жарко вскинулся Васюк. — Государь наш от истинной законной жены княгини Соломонии блуд с литвинкой Глинской творит!

   Афанасий зло шикнул на него.

   — Молчи, дурень. За язык свой неуемный кукуешь тут.

   Он срезал восковую пробку с кувшина, разлил вино.

   — За князя Глинского, нового двинского наместника. — Палицын-старший осушил кружку. Васюк сидел неподвижный и хмурый. Афанасий рыкнул: — И за мою службу у него. Князь Михайла меня ближним дворянином сделал, вперед себя в Колмогоры послал управителем тутошних дел.

   Младший брат нехотя отпил вино. Зато мясо стал есть в охотку.

   — Что на Москве-то деется?

   — Государеву свадьбу зимой сыграли. Послы из латынского Рима воротились. От цесаря Карлуса теперь ждут посольских вестей. Из Казани сызнова слухи тревожные доходят...

   — Да я не про то, Афоня... С княгиней Соломонией-то чего?

   — Ох и бестолочь ты упрямая, Васька. Тебе судьба разведенной женки важней, чем своя. Сколько людей из-за Солошкиных слез по дальним поместьям теперь в ссылках и опале сидят. А то и на гнилой соломе сухую корку, как ты, жуют... В суздальский монастырь ее свезли, подале от молвы. — После молчания, когда рты были заняты усердным жеванием, старший Палицын задумчиво продолжил: — Ты мне вот что скажи, Васюк. Верна ли молва та, что Соломония, в монашки постриженная, брюхата оказалась? Женка бывшего постельничего Траханиотова, когда ее секли по государеву указу, только визжала, аки свинья, а ни слова по делу не обронила — откелева она ту брехню взяла да кто надоумил слух пустить.

   Васюк отложил кусок рыбного расстегая на стол и посмотрел исподлобья.

   — Не знаю, Афоня, — сознался. — Мне о том Вася Тучков и Андрюшка Шуйский поведали. Сказали, будто надо, чтобы про княгинину брюхатость вся Москва узнала. Великий князь тогда, мол, одумается, велит Соломонию из черниц расстричь и обратно женой назовет. А Глинским поворот от ворот. А правдив ли слух был, в том я нынче не твердо уверен. Может, и не была Соломония в тягости. Двадцать лет же пустая ходила... Не дал ей Бог.

   — А может, и была. — Старший, заговорив тише, наклонился к нему через узкий стол. — Князь-то ее в Суздале спрятал да несговорчивых старух-черниц для надзору приставил. Не пускают к ней никого. Так по срокам родить уже должна. Теперь смекай: дите это, коли мужеского полу, поперек горла Глинским. А ныне меня князь Михайла сюда, в лопскую землю, снарядил. Колдуны ему лопские тайно занадобились.

   — Зачем? — поразился Васюк.

   — Ну, положим, чтоб княгине Елене забрюхатеть. Великий князь стар, пятый десяток доживает. Так помочь надо, — совсем тихо, с оглядкой на дверь, проговорил Афанасий и высосал до дна еще одну кружку вина. Дальше одними губами прошептал: — А может, чтоб ребеночка Соломонии извести. Откуда мне знать, братка?..

   В павшей тишине отчетливо звякнула цепь. Палицын-старший взвился.

   — Что?! Кто здесь?

   Он махом прыгнул к двери, сильно толкнул ее. В подклетных сенях мерцал тихий огонек и было пусто. Вернувшись, он узрел брата, стоящего посреди узилища с большим деревянным крестом в руках. Васюк расширенными очами смотрел на кандалы и бормотал молитву. Медленно шел к стене, пока не ткнулся в нее распятием. Тогда перекрестился и вернулся к столу.

   — Помяни нечистого, он и явится. Васята накликал своими быличками. Хоромы-то эти и двор знаешь чьи, Афоня? Трошки Хабарова, родича нашего. Про него тут такое сказывают... Будто бы он поганой силой владел. Сам-то сгинул, а сторожа в доме остались. Уж дом давно в казну взят за измену Трошкину, и поп святой водой кропил от кровли до подклетей, со всеми амбарами да службами, а все равно они возвращаются. И сны тут снятся такие мерзкие... Ты чего, Афоня?

   Старший Палицын уперся глазами в стену и будто окаменел на лавке. Мох, законопаченный меж бревен, загорелся бы от такого взгляда. Васята испугался: нечистый дух мог сыграть и такую шутку с человеком, превратив его в бездвижного истукана.

   — Афоня!!

   — Чего орешь? — очнулся тот. Откусил пирога, пожевал. После сказал мрачно: — Велю прорубить тут окно, чтоб тебе впотьмах не сидеть. Цепи уберут. Попа пришлю...

   — Так нету в Кандалухе попа. Как церковь сгорела, он и помер с горя.

   — Дьякон есть? Его пришлю.

   Двинский управитель поднялся и не прощаясь пошел.

   — Афоня! А что же мне... долго ли князь на меня гневаться будет? Сидеть ведь так скушно. А я бы в плаванье морское пошел, берега дальние разведывать. Все польза государю, чем так-то гнить...

   — Терпи. Стар великий, авось помрет скоро. А там, кто б ни сел на московский стол — брат его меньшой или ребеночек от литвинки — нам все на руку будет.

   Афанасий снял со стены светец и вышагнул за дверь...

   Он почти бегом выбежал из ворот казенного двора, окруженного высоким тыном из толстых еловых плах. Следом, поддерживая ножны сабель, чтоб не били о ноги, поспевали двое служильцев. Через полусотню саженей Палицын остановился, оглянулся. Хоромы в два яруса на высоком подклете, с затейливыми верхами высились над Кандалакшей почти как дворец удельного князька. Афанасий плюнул и плевок растер сапогом.

   При одном имени атамана Хабарова к горлу подступала мерзкая тошнота.
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По обычаю поморских промысловых селений Кандалакша оседлала берег порожистой реки и круглый год денно и нощно слушала шумный скок ее вод, падающих в длинную, прихотливо изрезанную губу. Пространство для людей тут было невелико: на одном берегу бурной Нивы к дворам подступал глухой лес, к другому тесно жалась скальная гряда. Суровая глушь, одетая в дикий камень.

   Остов погорелой церкви показался версты через полторы от казенного двора. Новую храмину еще не возводили — место было нерасчищено, зарастало бурьяном, свежих бревен для постройки не видно. В уцелевшем от огня амбаре кто-то жил: прорезано было окошко, забранное местной слюдой, рядом на жердях-сушилах развешаны исподние порты и сорочицы. Палицын обошел клетушку кругом и обнаружил сидящего на лавке-завалинке амбарного обитателя — крепкого мужика годов за сорок. По подряснику опознал в нем того, кто был нужен.

   — Ты дьякон Феодорит?

   — Не ошибся ты, служилый человек. Я раб грешный Феодорит.

   Дьякон отложил на лавку рубаху, которую штопал, натянул на голову бурый клобук и оказался монахом. Изучающий взор его был короток и глубок. Поднявшись, чернец легко поклонился.

   — Сказано мне было, будто ты с лопарями тесное знакомство имеешь, ходишь в лопские погосты, язык их и повадки хорошо знаешь. Верно ли?

   — И тут нет ошибки, господине. Лопари народ добрый, одно худо — в идольстве закоснели. Я говорю им о Сыне Божьем, просвещаю, сколько могу.

   — А пошто сам иглой рукодельничаешь, будто баба? Разве здесь нету женок, чтоб обиходили?

   — Не положена монаху обслуга, господине. Коли смущает тебя мое рукоделье, дай-ко снесу его в дом. Затем и разговор поведем.

   Когда Феодорит вернулся во двор, Палицын уже занял собой всю лавку. Оба его служильца гуляли в сторонке, отосланные прочь.

   — Много ли дикарей просветил, чернец? — усмехнулся гость.

   — И одному был рад, а нынче четыре десятка хотят крещенье принять. А ты, я вижу, человек начальственный. — Монах подкатил чурбак для колки дров, уселся. — У нас же ни попа, ни архиерея своего. Храм новый срубим, пустой стоять будет. Так, думаю, в стольную Москву, к митрополиту и государю послов отправить, чтоб дело наше подвинулось. Пособил бы в том, господине. У поморов-то все лодейки до осени в промыслах. У тебя ж свои две, колмогорские, как я с утречка слыхал. Я лопарей посмышленей наберу да кой-кого из кандалажских мужиков упрошу. Вот и будет Богу слава.

   Палицын размыслил.

   — Пособлю. Только уж и ты мне, отец, пособи.

   Он коротко обсказал свое дело.

   — Экую незадачу тебе задали, господине, — не одобрил монах. — Нойдов лопских, жрецов по-нашему, найти-то нетрудно, эти безобразники в любом погосте имеются. Кебунов-волхвов пореже встретишь. А самые поганые из них не здесь живут. Самыми сильными колдунами слывут те, что на Мурмане обитают. Да тебе ни здешние, ни мурманские в руки не дадутся.

   — Медведями оборотятся? — фыркнул Палицын. — Чайками улетят?

   — От своей земли они не поедут. Трудно, тяжко живет это племя, но жизнь свою ни на какую иную не променяет. Лопаря земля его скудная держит да идольские суеверия. А пуще того — тьма тьмущая здешней нечисти. Хоть ты силой лопина увезешь — помрет он у тебя скоро. Это простой мужик. А кебуна прихватишь — тот сам себя умертвит без всякого орудия. Ты его с обоза снимешь как упокойника, он и оживет да в свои края вернется. Или же ветры на море нагонит, не будет твоей лодье пути.

   — Пустое, чернец, — захмурел Афанасий. — Велено добыть — добуду и свезу в Колмогоры. А ты мне поможешь с нехристями сладить... Был ли ты на Мурмане?

   — Был. Шесть лет жил. Убогие те места.

   — Чего ж ушел? Не сдюжил али колдунов тамошних не одолел?

   — Не одолел, — вздохнул Феодорит. — Слаб духом против древнего епископа пермского Стефана. Тот-то пермских кудесников укрощал яко диких зверей и язычников во множестве крестил. А я, грешный, на Мурмане оставил того, кто лучше меня справится.

   Палицын поднялся с лавки.

   — Ну так на днях пришлю за тобой, отец. Поедем по погостам. Авось молитовки твои сгодятся к делу.

   
* * *

   
В летнюю пору солнце почти не закатывается, лишь край в море обмакивает. Так и стоит зарево в ночи: то ли вечерняя зоря, то ли утренняя. Селяне и спать едва ложатся — повалятся на два часа и снова за работу. Летняя страда всюду одинакова — что полевая, что поморская.

   Васята объявился в церковном амбаре, где жил с монахом, заполночь. В грязных портах, со связкой рыбы и блуждающим вдохновением на лице.

   — Лопари-то чего задумали, отче! — возопил с порога.

   Бросил в пустую бадью рыбу и выудил рукой из-за спины малорослого парня в кожаных одёжах и лопском островерхом колпаке.

   — Ты где же пропадал целый день, чадо? — вопросил Феодорит, оторвавшись от книги на столе. Кивнул лопину: — Тирву, Ляйне. Проходи, садись.

   — С отрочатами на лов ходил, — отмахнулся Васята. — Так ты, отче, послушай, что удумали, зверообразные.

   Он ткнул кулаком в спину заробевшему Ляйне для храбрости.

   — На Сейдъявр будет лоахт, аччи, — задыхаясь от волнения и сбиваясь со своей молви на русскую, забормотал тот. — Через два день. Нойд Кипчульдыш сказал: надо олмынч-пальв. Чтобы духи давали лопинам много рыбы. Нойд показал на Воавр. Она станет пальв. Моя Воавр. Ее отец обещал отдать ее мне. Нойд зол на Ляйне за твоего Бога Крыст, аччи. Ляйне нравится твой Бог. И Воавр мне тоже нравится. Ты, аччи, пойди к нойду Кипчульдышу и переспорь его!

   — Его невесту хотят зарезать в жертву бесам на Святом озере, — выпалил Васята. — Ты должен спасти ее, отче, вырвать из рук кровавых бесопоклонников!

   — Беда, беда, — проговорил монах, задумавшись. — А где это — Свято озеро? Про два Сейдъявра в тундрах знаю, а здесь не слыхал о таком.

   — Про него чужим не говорят, аччи. Путь на Сейдъявр знает только опас, поводырь, и нойд. Все лопины сийта бывают там раз в год, на священном лове рыбы.

   — И ты бывал?

   — Бывал. Но тогда не было олмынч-пальв, человечьей жертвы.

   — Отчего же говоришь, что не знаешь туда пути?

   — Простому лопину не надо помнить тот путь. Есть опас и нойд. Они проведут.

   — Значит, вспомнишь. А теперь ложись спать. Утро вечера мудренее.

   Лопарь, подумав, послушно скорчился в углу амбара на охапке старого сена, укрылся ветошью, натянул колпак на глаза и затих.

   — По глазам твоим зрю, отче, у тебя ответная задумка родилась, — тихо, как заговорщик, пробубнил Васята и заулыбался.

   — Что это у тебя на шее-то болтается? — не ответил монах.

   Алтарник, спохватившись, выпростал из-под рубахи плоскую вещицу в пол-ладони, оказавшуюся серебряным складнем. Снял через голову тесемку, на которой тот висел, отдал Феодориту.

   — Нонеча на казенном дворе покликал меня старой служилец, из тех, что с новым двинским волостелем приплыли от Колмогор. Назвался Онисимом да вручил складень-то. Наказал Богу отдать, на церкву, значит... когда новую сладим. Себя в помянник просил записать, молиться за душу евойную.

   Монах трепетно приник губами к образам на обеих створках раскрытого складня. Васята увидел, как по щеке у него поползла слеза.

   — Матушкино благословенье, — с чувством проговорил Феодорит. — Вот и пришло оно ко мне. Послал Господь. А складень этот, — объяснил он парню, — я по родительскому дому помню. В дитячьих годах игрался им.

   Васята все равно ничего не понял и хлопал глазами ошарашенно.

   — Что ж, отче, у тебя украли родителево благословенье?

   — Ну, считай, не в те руки передали, годов тридцать назад. А человек тот лишь недавно мне рассказал, как дело было, повинился. Тот, которого я нашел на Мурмане... с которым вместе скитались в тех скорбных пустынях.

   — А теперь он один там? — ужаснулся Василий. — Как древние отшельники в египетской пустыне?! Кто же сей великий подвижник, отче? Ты прежде про него не рассказывал...

   Монах молча ушел к своему одру на дощатом настиле, крытом дерюгой.

   — Давай-ка повалимся спать.

   Васята, вздохнув, покорился. Но лежа на своей постели, не мог уснуть. Знал, что и Феодорит тоже не спит и по обычаю своему лег лишь для виду. Скоро встанет, запалит свечу перед образами и будет молиться до поздних петухов. А пробудившемуся наутро Васяте опять скажет, будто только что поднялся с ложа.

   — Отче! — громким шепотом позвал алтарник, измученный своим вопросом. — Ну кто же сей богоносный муж?

   — Разбойник, — буркнуло в ответ.

   Васята подумал было, что монах назвал разбойником его — за неуемное любопытство.

   — Раскаянный, — неспешно добавил Феодорит.

   — А-а, — протянул Васята, страшно разочарованный и взволнованный одновременно.
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Cнаружи шумел холодный дождь раннего лета. Голая каменистая земля у входа в вежу набухала водой, темнея. Из-под кожаной занавеси тек тонкий ручеек вглубь лопского жилья, к деревянной доске, служившей трапезным столом. Длинной извилистой змейкой он нырнул под оленьи шкуры, расстеленные на земле. Крупные капли дождя падали в дымовое отверстие, шипели, попадая на горячие камни очага, шлепали в котле с похлебкой.

   — ...В давние времена бог Каврай-олмак захотел пробудить среди зимней тьмы Солнце. Он пришел к Двоящейся речной воде, где олений бог Мяндаш-Пырре каждый год сбрасывал свои золотые рога. Каврай нашел золотой рог Мяндаша и поднялся на Сейдапакх, священную скалу у морской губы...

   Кебун не сводил красноватых от дыма, как у всех лопарей, глаз с человека, для которого рассказывал. Длинные волосы, будто смазанные оленьим салом, жестко торчали в стороны, забралом спускались на лбу. В руках кебун держал деревянную плошку с лебмой — рыбным отваром, но не пил из нее, будто забыл. Гость же, скрестивший ноги напротив хозяина, прихлебывал с удовольствием.

   — Каврай стал киковать на священной скале. Он грыз рог Мяндаша. Это было нелегко, грызть зубами золотой рог. Но Мяндаш услышал его кикованье и покорился Кавраю. Он спустился к дому солнечного бога Пейве, где зимует Солнце. Взвалил его себе на спину и повез на небо.

   Кебун забрал у гостя опустевшую плошку и ушел за очаг. Приготовив новое питье, вернулся.

   — Пей, Мэтар-Тан. Ягоды берегут зубы. Без зубов человек совсем плох. Ни охотника, ни нойда без зубов не бывает.

   Гость отпил настой из морошки с травами.

   — Очень вкусно, Карнэсь.

   Кебун продолжил рассказ.

   — Мяндаш почти вывез Солнце на небо. Зимняя тьма над землей рассеивалась. Люди, олмынч-саами, выходили из жилищ и радовались свету. Но Каврай-олмак не сумел закончить колдовство. Мяндаш велел своим детям разбудить медведя. Талла залез на Сейдапакх, где сидел Каврай, и заревел. Каврай перестал грызть рог и от испуга закричал на медведя. В тот же миг золотой рог рассыпался в его руках. Колдовство Каврая больше не связывало Мяндаша, и он отвез Солнце в его зимний дом. Тогда Каврай убил таллу, который испортил его колдовство. С того дня волки и собаки, творения Каврая, враждуют с детьми медведя.

   Колдун вспомнил про свою лебму и одним духом опустошил плошку. С громким звуком втянул в себя остатки.

   — Из рассыпавшегося золота Каврай сделал бубен и натянул на него шкуру убитого таллы. Священная скала с тех пор зовется Куамдес-Коль-Пакх. Скала Золотого Бубна. На ней сидит бог Каврай-олмак, который дает кебунам силу.

   — Скала Золотого Бубна, — медленно, словно пробуя слова на вкус, повторил гость.

   — Бубен скрыт в ней, — хитро прищурился лопарь. — Ты не нашел его, Мэтар-Тан. Он хорошо спрятан.

   — Я не искал его, Карнэсь.

   — Ты не мог знать про Золотой Бубен. Ты не саами. Ты тайа, чужак.

   — Для чего же ты открыл мне эту лопскую тайну?

   — Дальше тебя она не уйдет, Мэтар-Тан, — мелко рассмеялся кебун. — Слушай, что еще тебе расскажу. На Скале Золотого Бубна встарь приносили в жертву пленников из воинов чуди. Это было, когда чудь шла нагоном на нашу землю и убивала саами. В обмен на жертвенную кровь Каврай-олмак давал кебунам и нойдам силу для одоления чуди. Саами плохо воюют оружием, но хорошо воюют хитростью. Духи помогают саами. Только войн давно не было. Чудь давно не приходит, не убивает. Пленной чуди у саами не стало. Бог Каврай не захотел в жертву олешков и ушел со священной скалы... Потом вместо чуди пришли люди рууш. Ты, Мэтар-Тан, рууш.

   — Я не воюю с саами.

   Гость провел ладонью по глазам, словно устал или снял налипшую паутинку. Помотал головой. Кебун удовлетворенно наблюдал за ним.

   — Твой бог Крыст воюет через тебя. Ты большой человек, тайа. Сильный человек. Можешь поднять сразу трех... четырех саами. Но ты не смог сбросить в море сейдакедьке бога Каврая. Этот сейд пустой много лет, бог ушел из него. А ты все равно не сумел повалить его.

   — Камень велик и тяжел...

   Гость с усилием ворочал языком, чтобы произнести эти несколько слов. Кебун снова рассмеялся и потер ладони.

   — Хорошо, что рууш Тэдорэт ушел и ты остался один. Но тебе надо было уйти с ним. Наши боги не хотят, чтобы ты жил здесь. Я спрашивал свой куамдес, какой жертвы хотят боги. Сайво ответили — тебя, Мэтар-Тан.

   — Меня?.. Как же ты сможешь меня...

   Гость снова тряхнул головой, прогоняя туманную пелену, вставшую перед глазами. Но движение вышло медленным и нелепым. Тело придавило к земле, будто на него навалился некто невидимый и огромный, вроде медведя: он не мог ни поднять руки, ни распрямить ноги.

   — Ты опоил меня, Карнэсь... Лживый колдун...

   Кебун легко подскочил на своих коротких ногах и приблизился.

   — Карнэсь не лживый. Он делает и говорит то, что велят ему боги. Мэтар-Тан хороший враг, сильный, смелый. Саами будут помнить тебя, уважать. Карнэсь сделает так, что Мэтар-Тан не увидит своей смерти, не почует ее.

   Он коснулся рукой плеча гостя и толкнул. Безвольное тело, слишком большое для лопской вежи, повалилось на оленьи шкуры.

   
...Тесная бревенчатая клеть, вроде бани. Дверь с низкой притолокой и мутное слюдяное оконце в два кулака, узкая лавка — ничего больше. Клеть заперта изнутри деревянным брусом в упорах на ободверинах.

   Сквозь слюду видны тени, похожие на человечьи. Они двигались, уходили, возвращались. Приникали с той стороны к окну, тоже пытались высматривать. За дверью слышалось глухое копошенье, будто ворочалась тяжелая туша и пыхтела, царапала когтями доски.

   Вдруг застучало, быстро, дробно, как птица клювом по дереву. Дверь сотряслась — кто-то навалился, пробуя на прочность. И раздался знакомый, казалось, давно забытый голос:

   — Открой, Митрофан!

   Нет, его нельзя забыть. Эти воспоминанья об омерзительном, поганом, нечеловеческом невозможно сложить на самое дно памяти и там сжечь. Они будут всегда мучить его душу. Это то дерево, на котором он распят. Дерево лютых грехов и сотворенного им зла.

   — Уходи прочь, Равк. Я не открою тебе. Ты не войдешь ко мне снова. Убирайся, погань.

   В дверь начали бить — резко, гулко, размеренно. Как бревном или обухом топора. Но если бы у них был топор, они прорубили бы доски, а не глухо ломились. Нет у них ни топора, ни иного железа.

   — Ты все равно впустишь меня, человек. Без меня ты никто — ничтожная вошь, грязная слякоть, смердящий отброс. Дай мне войти к тебе, и все изменится.

   Тяжелые удары в дверь напоминали другой звук, который он слышал не раз. Они становились то тише и глуше, протяжнее, реже, то громче и резче, учащались, теснились чередой.

   — Отойди от меня, сатана. Перестань бить в свой адский бубен. Я не пойду на твой зов!

   — Недолго ты вытерпишь... — прошипело снаружи.

   Митрофан запечатал прыгающую в петлях дверь большим крестом.

   — Да воскреснет Бог и расточатся враги Его...

   Слюда в оконце треснула. Ее долбили до тех пор, пока не стали отлетать осколки. С последним ударом в пробитую дыру проникла рука. Она была черная, гладкая. Длинные пальцы с когтями жадно растопырились, хватали пустоту.

   — Подойди ко мне... — проскрежетал голос.

   Митрофан схватился за лавку. Рывком отодрал от стены и с размаху ударил по ищущей руке. За оконцем взвыло. Поганая длань обвисла и уползла из клети.

   Вой не кончался. Казалось, под стенами избушки собралась стая волков и выла в один голос, заглушая человеческий. Не смолкали и удары бубна, колдовского куамдеса. Митрофан, произносивший слова молитвы, не слышал сам себя.

   Бесовская свистопляска наконец разбудила его.

   
...В лоб жестко упирался камень. Тело закоченело от сырого холода и долгой неподвижности. Митрофан поднял голову, уперся взглядом в горку крупных камней-окатышей. Он резко перевалился на спину и сел. Руки и ноги были туго связаны сыромятными ремнями. Вокруг него и горки завивалась петля из сложенных один к одному мелких валунов, вросших в землю и оплетенных травой. За первым кругом, отступив две пяди, шел второй, за ним третий.

   Он находился в середине каменного вавилона, сооруженного древними обитателями этой чародейской земли для неведомых целей.

   В голове тягуче пульсировали звуки лопского бубна. Осмотревшись по сторонам, он понял: бубен звучит не внутри него. Удары доносились из вежи в сотне саженей от вавилона. Дальше за ней по берегу реки тонко и белесо дымили еще несколько лопских жилищ. В холодные летние ночи обитатели веж не гасили свои очаги.

   В ближней веже кебун Карнэсь вопрошал о чем-то свой куамдес. Или отрывистое пение бубна и подпевание помощников вело его по дороге в темную страну духов.

   В северной стороне серебристые с чернью воды лопской Золотой реки, на русский лад Колы, соединялись со свинцовым потоком Туломы. От кольского вавилона до места их слияния всего полверсты. Там начиналась длинная, извивавшаяся огромной змеей губа Мурманского моря-океана.

   На обрыве далеких кольских скал, подернутых дымкой, издали казавшихся низкими и нестрашными, повисло над морем ночное солнце, будто зацепившись боком. Красный шар позолотил воды, словно там всплыло на поверхность все растворенное морем до крупиц золото рогов оленьего бога Мяндаша.

   Митрофан впился зубами в кожаный ремень, до боли стянувший запястья. Рвал и дергал, пока не убедился в своем бессилии развязать узлы.

   Упираясь в горку окатышей, он встал на связанные ноги. Подскоком перепрыгнул через валуны первого круга. Не удержался, свалился как подкошенный на камни. Ударился ребрами, но боль была привычна — он давно перестал уделять ей внимание. Относился к ней как к дани. Он, бывший государев сборщик дани, собирает дань с мира болью тела — и больше мир ничем ему не обязан.

   Только с четвертой попытки изловчился и больше не падал, скача на двух ногах, ставших одной несуразной. О том, что и дальше, за пределами вавилона, придется прыгать как лягушка — далеко ли так ускачешь? — не думал. Была лишь толика радости от того, что кебуну не удалось колдовство. Карнэсь не сумел взять власть над ним, не смог подчинить себе и своим бесам его оглушенную зельем душу. И вавилон, ворота преисподней, кебуну не помог.

   Митрофан перепрыгнул на последнюю круговую тропу между камней. Перевел дыхание, подскочил снова — и рухнул на валуны, едва не закричав от гнева и резкой вспышки боли.

   Он разбил лицо о невидимую стену, вставшую впереди. Поднявшись на колени, Митрофан уперся руками в преграду. Пополз по кругу, ощупывая гладкую незримую поверхность. В ней не было прорех ни внизу, ни вверху. Он рывком встал на ноги и, вытянув над головой руки, не нашел края.

   Кебун все же поймал его в ловушку, как лопари ловят диких оленей, приманивая волшбой к воображаемому колу из оленьего рога — чуэрвечулту. Олени пасутся возле призрачного кола, словно на длинной привязи — колдовство не отпускает их далеко.

   За невидимой стеной близко к вавилону темнел высокий валун. Это был сейд — лопское божество, которому приносят жертвы. Митрофан не помнил, чтоб камень стоял тут прежде. Наверное, Карнэсь велел лопарям принести его сюда. Он задумал совершить олмынч-лоахт, человеческое жертвоприношение, здесь, у вавилона... Нет, не здесь. Колдун говорил о Скале Золотого Бубна, о пустом сейде бога Каврая, покровителя кебунов, стоящего там. Карнэсь хочет человечьей кровью заново приманить Каврая на священную лопскую скалу...

   То, что он принял за сейд, похожий на склоненную человечью фигуру, вдруг ожило и распрямилось, поднялось во весь рост.

   — Равк?!

   Клювоносый, закутанный в черный плащ, подходил ближе. Полностью его лицо, скрытое наброшенным колпаком, Митрофан никогда не видел. Но теперь из-под колпака горели огоньки глаз.

   — Скоро я приду за тобой, могильный червь.

   — Рано радуешься, нечисть.

   Митрофан первым увидел идущего издали, от берега Туломы, монаха. Узнал его неспешный шаг и скупые движенья, лишь потом различил черты лица, давно ставшего почти родным.

   Равк обернулся, из-под колпака вылетело злое шипенье. Клювоносый стал отступать.

   Призрачная стена не смогла остановить чернеца. Он прошел ее, не заметив. Митрофан без сил опустился на камни.

   — Снова ты, отче Феодорите, спасаешь мою окаянную душу.

   — Не я же спасаю, брате.

   — А я и ждал тебя, и звал. Ты услышал.

   В руке монаха появился короткий нож. Он стал перепиливать тугой ремень на руках пленника вавилона.

   Тот оглянулся и не нашел нигде своего врага.

   — Ты не сумел избежать ловушки. Будь осторожен, Митрофан. Помни, о чем я говорил тебе много раз. Твоя воля — ничто. Она игралище чужих. Ты высоко помыслил о себе, понадеялся на свою силу и пошел сокрушать идола на той скале. На этом они и поймали тебя... Наполни себя молитвой, и тебя поведет Господь...

   Митрофан с силой растирал онемевшие руки, вливая в них жгучую боль.

   — Ты вернулся, Феодорит?

   — Нет. Я нужен там, в Кандалакше, среди лешей лопи. А за здешней дикой и кончанской лопью ты пока сам смотри. Для того мы и разделились с тобой.

   — Значит, ты и сейчас там... а не здесь?

   Феодорит кивнул. Он сбросил разрезанный ремень с ног Митрофана и спрятал нож в рукаве подрясника.

   — И это — не явь, а все еще морок?

   — Это не морок. Все это, — монах повел вокруг рукой, — ты... А теперь иди.

   Оглядываясь на него, Митрофан перешагнул через камни вавилона и вышел из ловушки, не обнаружив препятствия.

   
...Он судорожно, всей грудью втягивал в себя воздух, будто вынырнул с большой глубины или долго плыл под водой. Навязчивый звук, который преследовал его там, внезапно оборвался и сменился возгласами, смысл которых не сразу стал внятен.

   В веже было жарко. Темные, дубленые дымом лица лопарей истекали потом и блестели жиром. Он узнал нойдов нескольких кольских и туломских погостов. Все устрашенно смотрели на него, словно он был оживший мертвец. Их испуганные вскрики становились бессвязными. Но Митрофан уже понял: они и впрямь не ждали, что он восстанет.

   Он возвышался над ними, как великан Сталло из лопских поверий, любитель сырой человечины.

   Только кебун Карнэсь хранил молчание. Вдруг, отринув бубен, как разозленная росомаха, он упругим прыжком бросился на Митрофана. В ярости молотил по нему колотушкой из оленьего рога и визгливо изрыгал:

   — Колдовство рууш!.. Оно сильней моего! Сайво бога Руота не смогли его удержать! Прочь, рууш!.. Прочь из страны Саамеэдна...

   Митрофан отшвырнул взбесившегося кебуна и вышел из вежи.

   Северная пустыня была тиха. Позади плескала течением Кола. Алый шар солнца отцепился от дальних мурманских скал и повис в бледном небе. Его лучи окрасили пурпуром облако над зеленой горой Соловаракой, росшей промеж Колы и Туломы против морской губы, за лопскими вежами.

   Митрофан зашагал к дальнему, прятавшемуся в низкой поросли берегу Туломы. Там должны быть причалены утлые лодки лопарей. Ему нужна только одна, чтобы переправиться через реку и уйти на закат. Туда, где его измученная душа впервые когда-то, прикипев к северным холодным зорям и унылым скалам, нашла приют.

   К Варангер-фьорду, Варяжскому заливу...
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— Чернец, скажи этой лопской лисице: если он хочет завести нас в болото, я сам срублю ему башку.

   В подтверждение угрозы двинский служилец звякнул саблей — обнажил на пол-локтя клинок и задвинул обратно. Тотчас со злостью хлопнул себя по щеке, размазав десяток кровососов.

   Феодорит не успел ответить. Лопин Ляйне, плывший впереди на своей легкой лодочке из гибких молодых стволов и оленьих шкур, быстро заговорил, взмахивая рукой:

   — Опас вел людей сийта здесь. Тут не ходят чужие, саами не ловят рыбу, не охотятся на зверя. Чадзйелле, духи озера, не любят, когда их тревожат. Рууш надо молчать.

   Берег узкой протоки густо зарос осокой в пояс человеку и камышом. На прозрачном мелководье упиралась в дно руками-сучьями поваленная сосна, облезлая и осыпавшаяся.

   — Дерево запирает путь, — сообщил Ляйне. — Когда поплывут назад, его опять положат через воду.

   — Этот лопский упырь еще будет мне рот затыкать! — попытался возмутиться служилец, осмыслив слова проводника.

   — Сам не заткнешь, так я заткну, Третьяк, — остановил его Палицын.

   Малая судовая рать, снаряженная в Кандалакше, состояла из четырех речных карбасов и трех десятков оборуженных людей под началом двинского управителя. Плыли с раннего утра. Перевалили через длинный, на несколько верст, порог Нивы, где вода кипела как в котле. Потом из речного рукава пошли заповедными протоками, соединявшими полдюжины малых озер. Успели взопреть от густого лесного пара и ошалеть от гнуса.

   — Пять часов уж идем, Афанасий Иваныч. Идем туда не знай куда.

   — Знай куда, — удрученный своими тревогами, возразил лопарь. — Сейдъявр близко.

   — Не придем ли поздно, Ляйне? — обеспокоился монах.

   — Попроси своего Бога, аччи, чтобы успеть нам. Лоахт будет после лова. Нойд Кипчульдыш станет благодарить духов Сейдъявр. Старые женки-саами уже готовят Воавр.

   — Бесопоклонники, — поежился алтарник Васята, напросившийся в походную вылазку и посаженный на весло.

   Вскоре протока сузилась до того, что пришлось поставить весла торчком и грести стоймя. Руками разводили длинную жесткую траву, проплывали под навесом согбенных берез и ракит.

   Уже белел впереди озерный просвет. Протока снова стала шире, свободнее. Ляйне оборотился к головному карбасу и ладонью зажал рот.

   — Умолкли все! — вполголоса велел Палицын.

   — Ловят там, у острова. — Лопарь показывал веслом в сторону, на лесную гору-вараку, закрывавшую озеро по правую руку. — Когда лов, нойд ничего не делает, ждет на острове. Потом вытянут сети, нойд принесет пальв и будут варить рыбу. Надо плыть на остров. Нойд увидит много рууш с оружием и не сможет отдать Воавр духам озера.

   Не ожидая ответа, он погреб к устью протоки.

   — Третьяк!

   Четверо служильцев выпрыгнули из карбаса и побежали по мелководью за лопской лодкой.

   — Стоять, леший, тпру-у!

   Выдернули весла, сгоряча навесили лопину оплеух и сбросили в воду, лодку закинули на берег.

   — Без приказу не суйся вперед начальства.

   Зачалили карбасы, потоптав прибрежную поросль. Рассыпались у подножья вараки, вздымавшей на себе редколесье. Палицын с несколькими людьми полез в гору. Остальным велено было огня не разводить и ублажать голодное брюхо всухомятку. Мокрый Ляйне, монах с четками и проворный Васята тоже вскарабкались на вараку, засели в кустарнике.

   Святое озеро раскинулось как на ладони. Оно было сплющено с боков лесными берегами и тянулось далеко за окоем, вроде долгого речного плеса. В полуверсте от вараки посреди озера торчал ладный островок — ровный, круглый, с тремя темными вековыми елями и россыпью валунов.

   На островке были люди. Перед елями горел огонь, в котле что-то варилось. У костра на камне сидела лопарка в длинной рубахе из белого полотна, явно выменянного у поморов. Две другие лопарки чесали гребнем ее длинные светлые волосы и украшали.

   — Воавр! — вытянул руку Ляйне. Потом показал на мужика в пестро расшитой рубахе-юпе, возившегося с лодкой на берегу. — Нойд Кипчульдыш.

   На рябистой глади озера вокруг островка передвигались кожаные суденки лопарей. Их было меньше десятка. Рыбаки уже начали вытягивать из воды сети. Обрядовый праздничный лов происходил в молчании — вода и ветер не доносили ни слова.

   — Накроем идольских служителей, боярин! — сверкая глазами, заторопил Палицына Васята.

   — Чем накрывать будешь, босота? — ухмыльнулся Третьяк. — Кадило-то не прихватил.

   Готовое вырваться из глоток ржанье остановил взглядом Палицын.

   — Ждать, — коротко велел он.

   Оставив на вараке сторожу, Афанасий спустился к берегу. Сжевал поднесенные пироги, запил пивом. Скинул в траву кафтан и растянулся. Скоро стал похрапывать.

   На верхушке горы изнывали от бездействия лопарь Ляйне и помор Васята Михайлов.

   — Отче, молишься?

   — Молюсь, чадо.

   — А чего ждем-то, знашь?

   — Когда совершится беззаконие.

   
...Алтарник первым кувырком слетел с горы.

   — Боярин! Нехристи девку повели на заклание! Сейчас убивать начнут!..

   Он тормошил спящего, пока тот не отпихнул его кулаком в грудь. Палицын, зевая, не торопясь отправился на гору. Навстречу ему спускался Третьяк.

   — Плыть же надо!.. — растерянно проговорил Васята. — Остановить их. Утопят ведь девку...

   — Тебе что за печаль, Васька? — окликнули его служильцы. — Велика беда, язычницу к бесам отправят. Нешто они люди, лопяне твои, топором тесаные? Колдуны-то небось их из камней делают.

   — Эх вы, — кисло укорил алтарник. — Сами вы нелюди.

   И не зная, куда пойти, за что браться, он сел в траву, закручинился.

   Афанасий Иванович с Третьяком наблюдали с горки, как нойд привязывает лежащую в лодке девицу и обкладывает ее камнями. Лопарка не противилась и казалась неживой.

   — Женки ее зельем дурманным из котла опоили, — пояснил Третьяк.

   Прочие лопари стояли полукругом на берегу острова и тянули песню. Ее обрывки ветер носил над озером, забрасывал на вараку.

   Нойд спихнул в воду лодчонку, увитую водорослями и кувшинками, сам прыгнул в другую. Жертва плыла впереди — узкое, как гроб, особо сшитое для ритуала суденко толкал жрец. Позади нойда работал веслами гребец.

   — Эй, паря, — позвал Палицын служильца, — беги вниз, пусть наготове будут... А где этот... лопский жених? — спросил он Третьяка.

   Ни лопаря, ни монаха на горке не было.

   — И на берегу их нет.

   — Сбежали!.. — походный голова выругался.

   — Да вон же они, Афанасий Иваныч! — задохнулся от возмущения Третьяк.

   На расстоянии полета стрелы от вараки неслись из лесу к воде оба беглеца, нахлобучив себе на головы кожаную лодку. Пробравшись через высокие травы, опрокинули ее на воду, быстро забрались. В руках монаха заходили ходуном весла.

   — Через лес путь скоротали, — объяснил и без того ясное Третьяк. — Задери их безрогая корова.

   Лодка жреца тем временем остановилась. Нойд перегнулся через борт и ножом прорезал кожаное днище посудины, в которой лежала жертва. На отчаянные и грозные вопли Ляйне он не обращал внимания. Даже не повернул головы.

   Молодой лопарь от страха за девушку чуть не прыгал в своей лодке, отчего та хлебала воду и мало не опрокидывалась.

   — Не успеет, — заключил Третьяк, азартно следя.

   — Они же боятся своих колдунов, — заметил Палицын. — А этот орет, будто готов сейчас шею волхву свернуть.

   Спасти лопарку уже никто бы не смог. Жертвенная лодка быстро погружалась в воду, а Ляйне и монах были еще далеко.

   — Пора, Третьяк. Мой черед. — Палицын поднялся.

   Нойд Кипчульдыш стоймя смотрел на круги, расходившиеся там, где озерным духам была принесена жертва.

   Ляйне, отчаявшись, скинул каньги, прыгнул в воду и поплыл. Через три десятка саженей в воздухе дернулись его босые ноги — лопарь нырнул на глубину.

   — Ты не остановишь этим зарю крещения твоей земли, Кипчульдыш, — крикнул по-лопски Феодорит. — Часть твоего народа уже захотела облечься во Христа. Тебе нечего противопоставить этому кроме смерти.

   — Без своих богов мой народ умрет! — с плохо скрытой яростью ответил нойд. — А первым будет предатель, который привел чужака и врага на Сейдъявр. Уходи, черный жрец, пока тебя не покарали водяная дева Аккрува и хозяин рыб Инару.

   Вынырнул Ляйне, громко хватая ртом воздух. Его голова оказалась поблизости от лодки нойда. Гребец толкнул весла, и Кипчульдыш, как хищная птица, накрыл собой пловца. Обхватив его горло, нойд душил парня.

   — Остановись, злодей, — вскричал монах, вытянув длань, — или не видишь силу, которая перемелет твое призрачное всесилие?!

   По озеру плыла кандалакшская четырехкарбасная рать. На носу переднего карбаса, упершись сапогом в борт и положив ладонь на рукоять сабли, стоял двинский управитель Палицын.

   Замешкав от грозного зрелища, нойд поплатился. Ляйне, исхитрясь, ухватил его за загривок, кувырком бросил через себя. С коротким воплем Кипчульдыш рухнул в воду. Парень, отдышавшись и выдернув клинок из ножен на поясе, снова нырнул.

   
...Афанасий Палицын был доволен исходом. Напуганные лопари, сбившись в робкое стадо, не думали сопротивляться, да и оружия у них не оказалось. Отсыревшего, жалкого с виду колдуна служильцы без помех взяли на острове под локти и сволокли в карбас. Монах и лопин-проводник, хотя мешались под ногами, но испакостить чисто сделанное дело не сумели. Теперь кудесник в полной его, Афанасия, власти. Краем глаза походный голова видел, как нырявший лопарь все же выудил со дна утопленную девку, сложил ее в лодку к чернецу и плыл к лесному берегу, держась рукой за борт. Посылать за ними карбас Палицын не стал.

   — По слову государя великого князя и властью двинского наместника князя Глинского беру за приставы душегуба, разбойника и зловредного волхва Кипчильдышку, о чем объявляю вам, московским данникам... Васька, перетолмачь иродам!

   Васята перетолмачил. После же попросил дозволения сплавать на берег, к отцу дьякону, узнать, не нужна ли какая помощь. Палицын не позволил — другого толмача под рукой больше не было.

   А под кровом леса брел не разбирая пути лопарь Ляйне с тяжкой ношей на руках. В длинных мокрых волосах Воавр заплелись водоросли, рубаха облепляла все выпуклости юного девичьего тела, на белом, как высокая луна, лице застыла страшная полуулыбка утопленницы. Ляйне боялся смотреть на нее: это было не лицо Воавр. В мертвое тело вселился дух злой проказливой водяницы Сациен...

   — Куда ты несешь ее, Ляйне? — по пятам за ним шел монах.

   — Твой Бог не спас мою Воавр, аччи. Зачем ты пришел к нам в сийт? Это все из-за тебя и твоего Бога... Не ходи за мной. Я буду прощаться с ней.

   — Отдай мне тело, пока еще не поздно, Ляйне. Девица жива.

   Лопарь внезапно развернулся.

   — Ты... Каллес... — Его трясло. — Для чего лжешь, старик рууш?

   — Я не лгу. Посмотри сам.

   Феодорит взял из ослабевших рук лопаря бездыханное тело и, дойдя до просвета меж сосен, положил в траву. Сам встал на колени, осенился крестом и будто задумался.

   Бор объял их северным лесным беззвучием: не разговаривали птицы, не гонял в верхушках ветер, даже не звенел гнус. Неподвижна и безмолвна утроба тайболы, лопской дебри.

   — Ты когда-нибудь целовался с девицами?

   — А?!

   — Соедини свои губы с ее устами, будто целуешь, и вдыхай в нее воздух.

   Монах положил ладони на грудь девицы, в ложбину между выпуклостями, и резко надавил. Потом еще и еще.

   — Делай как я сказал! — сердито прикрикнул он на остолбеневшего лопаря.

   Ляйне резво повалился на колени с другой стороны тела и, одолевая страх, приник ртом к посиневшим губам утопленницы. Стал громко дышать, словно раздувая кузнечные мехи. Так менялись несколько раз: Феодорит месил грудь девицы, точно тесто, и ошалевший лопин изо всех сил дул ей в глотку.

   Вдруг изо рта Воавр выстрелила водяная струйка. Монах тотчас перевернул девицу спиной кверху.

   — Приподыми ее и держи. Подставь колено!

   — Из нее льется, аччи! — закричал смертельно испуганный лопарь. — Это выходит дух Сациен!

   Утопленница тряслась, кашляла и обильно извергала из себя воду.

   — Ожила девонька, — радовался монах, — ожила. Давай, милая, выплевывай все, что наглотала!

   — Аччи. — Глаза лопина были как круглые сарацинские серебряные монеты.— Ты кикуешь лучше, чем нойд Кипчульдыш. Он не смог выменять у слуг подземного бога Руота душу лопина Вуэньтрэ, который сильно разболелся. Кипчульдыш принес в жертву трех оленей, самых сальных самок-важенок. Духи бога Руота все равно забрали Вуэньтрэ. Что ты пообещал отдать своему Богу в обмен на душу Воавр?

   — Мой Бог не берет мзду, Ляйне. — Монах утомленно прислонился спиной к сосне.

   Лопарь прижал к себе девицу. Она перестала отрыгивать воду и дышала ровно.

   — Воавр, ты жива, — говорил он, гладя ее влажные волосы. — Аччи сказал правду. Я больше не отдам тебя Кипчульдышу.

   — Ты храбрый, Ляйне. Только зачем грозил нойду наслать на него упырей-равков? Ты что, умеешь колдовать?

   — Каждый саами умеет чуть-чуть киковать, — горделиво сказал лопарь.

   — Тебе придется забыть про это чуть-чуть, — вздохнул монах. — Иначе с твоей Воавр случится беда... и она умрет уже по-настоящему. Господь не берет мзды, но и милость свою напрасно не расточает.

   Ляйне заглянул в открытые глаза девушки, смотревшей на него доверчиво и непонимающе. В ней еще действовал дурман.

   — Скажи своему Богу, аччи: лопин обещает никогда не киковать.

   — Это ты сам Ему скажи.

   Тишину бора вспорол треск палых веток и шелестенье подлеска. То ли зверь, то ли человек пробирался сквозь густой высокий малинник. Не успев дать ход мысли о хозяине леса — медведе, они услышали бормотанье. Человек разговаривал сам с собой, заплутав.

   — Васята! — узнал его голос Феодорит. — Ты зачем там бродишь?

   Алтарник ломанулся, как лось, сквозь кусты на зов.

   — Вас ищу, отче. Сбежал я от Палицына-то, в воду как есть сиганул. Они уж на карбасах обратно идут... А то думаю, вдруг лопин на нашего отца дьякона осерчает да не возьмет его к себе в лодку, покойницу свою повезет...

   Голос Васяты падал, пока совсем не упал. Парень в ужасе смотрел на девицу, которая хоть и была еще иссиня-бледной, но глядела вовсе не по-покойницки.

   — Отче... так ты это... ты что же... Она ж сколько под водой пробыла... Я сам видел. Мертвую он со дна поднял!..

   Монах восстал с земли.

   — Бог с тобой, чадо. Не говори лишнего-то.

   — Это что ж... — Васята его не слышал, переживая потрясение. — Ты ее из мертвых воскресил, отче?! Как пророк Илья в Писании — сына сарептской вдовицы? ... Как у игумена Сергия в житии — умершего отрока?!

   — Васятка, — ласково и будто бы стыдливо попросил Феодорит, собрав широкий лоб складками, — не говори про девицу никому. Не то Афанасий Иваныч в расстройство придет да разгневается невзначай.

   — Да что ж, анчутка ему, что ли, в квас нагадит или хорь бешеный покусает? С чего ему гневать-то, отче? — изумлялся алтарник.

   — С того, что ему девица мертвой нужна. Чтоб нойду казнью грозить за душегубство.

   — А зачем? — в оторопи мигнул Васята.

   — То уже не наше с тобой дело, — со вздохом подытожил монах.

   
* * *

   
Меха лежали грудами на полу, висели по стенам на крючьях связками сороков. Серебристые, дымчатые, вороно-черные, рыжие, бурые, снежно-белые и с прожелтью: куницы, бобры, белки, лисицы, песцы, горностаи. Кандалажский подьячий Тормасов по-хозяйски ступал в рухлядной клети, уверенно выхватывал из груд шкурки редких окрасов. Как лавошный купец, растягивал мех на руках перед дивящимся Палицыным, подставлял к свету, чтобы явить все выгоды и достоинства: блеск, густоту, переливы.

   — Богатый ты человек, Федот Пахомыч. На каких сокровищах сидишь.

   — Не мое богатство — великого князя казна.

   — Нешто не случается казне малых убытков? — со смыслом усмехнулся Палицын.

   — Как сказать, Афанасий Иваныч, как сказать... — Тормасов бегло взглянул на него. — Бывает, мыши попортят либо сырость на море побьет. Бумага-то всякие беды стерпит. Государю убыток, а нам — грех. Да ведь не щадя живота службу тянем на краю земли, в диких скалах. Потерпит, чай, казна-то грехи наши?

   — Потерпит...

   В сенях за дверью шумнули голоса. Сторожа не пускала кого-то, препиралась. Палицын вышел сам.

   — Скверное дело, боярин! — взволнованно доложил дворский. — Не усмотрели за колдуном...

   — Что?! — рявкнул Палицын.

   — Ты не сомневайся, боярин, — стал оправдываться служилец, — приставы денно и нощно стояли, глаз не смыкали... Так и теперь стоят, — растерянно добавил он и потянулся двоеперстием ко лбу.

   До узилищных подклетей от рухлядных был всего один сенной переход и лестничный спуск. Камора, где держали лопского жреца, была растворена настежь. Один сторожевой и впрямь стоял на месте. Таращился в противоположную стену, едва приметно покачивался и смотрелся совершенным истуканом. Палицын сгоряча приложил его кулаком по уху. Пристав свалился как деревянная кукла — оцепеневшее тело легло прямо, не согнувшись.

   В клети Афанасий узрел второго. У ног служильца, обратившегося в столп, стояла миска с похлебкой, уже остывшей, затянутой коркой рыбьего жира. Лопаря в каморе не было.

   — Искать! Прочесать дом и двор!.. Всю Кандалуху мелким гребнем шерстить! — со странным спокойствием холодно сыпал приказы двинский управитель. — На реке смотреть, проверить причалы и карбасы...

   Он продолжал отдавать распоряжения, а чутьем понимал, что никакие меры не помогут ему вернуть поганого жреца. Что бессмыслен был его разговор с нойдом и угрозы суда, обещания мучительной смерти на колу или в огне — за службу дьяволу и разбойное убийство девки. Тому, кто приручил бесов, нипочем людские законы и угрозы.

   Палицын почувствовал, как сжимается сердце... увидел почти упершуюся ему в грудь руку ватажного атамана Хабарова. Вновь, как тогда, ощутил ледяное прикосновение смерти.

   Стряхнул наваждение. Хабаров сам давно мертв.

   Но впервые он осознал, что не хочет исполнять дело, которое поручил ему князь Глинский...
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Ледяной ветер с Варяжского залива дул пятый день. Полуношник, как зовут его поморы, вздымал волны, сдувал на скалы летящих птиц, срывал тресковую ловлю в море, загонял людей в их убогие жилища. Хорошо было только оленям на чигоре — летнем прибрежном пастбище, огороженном старыми разлапистыми стволами сосен. Ветер уносил тучи гнуса, не давал мухам-вертелам откладывать в оленях свое потомство, которое, народившись, дырявит им шкуры.

   Но сийт на Паэсйок, она ж Паз-река, жил своей жизнью, добродушно пережидая сердитое настроение бога ветра Бьег-олмая. Уходили и возвращались охотники, жены чинили сети и отправлялись на реку ловить семгу, дети ползали по скалам, собирали птичьи яйца, гагачий пух. И глава рода нойд Леффьк не сидел без дела. Подходя к погосту, Митрофан опять услыхал отрывистый говор бубна.

   — Тирве, Мэтар-Тан, заходи ко мне.

   Его зазвал в свою вежу брат нойда желтолицый и коротконогий Оанхесь-Юлльк. Пропустив гостя, хозяин потрогал оберег, подвешенный у входа, — щучьи зубы. Затем улыбчиво пригласил к трапезе, усадил на шкуры, кивнул женке, пошептал на ухо старшему сыну. Юркий мальчишка сбегал наружу и принес нечто, отдал матери, хлопотавшей у очага.

   — Для чего опять пришел, Мэтар-Тан? Хочешь что-то выменять? Одежда на тебе справна, и нюреньки на ногах ладные, крепко сшиты. Как будто моя Кыдзым-Чалм старалась для тебя. Но ты сам шьешь. Что же тебе нужно на этот раз? Может, ты заболел и хочешь попросить медвежьего жира? Жир таллы быстро лечит хвори, особенно раны. Или тебе нужна на ночь жена? — Лопарь весело рассмеялся. — Кыдзым, ты пойдешь с ним в его вежу? Мэтар-Тан отдаст за тебя пять куропаток. Он ловкий охотник.

   — Как ты скажешь, Оанхесь, — ответила жена, не поднимая головы от деревянного блюда, на котором что-то растирала и перемешивала.

   — Нет, Оанхесь-Юлльк, я пришел говорить с вашим нойдом.

   — У-у. — Лопин сделал вид, будто разочарован, что гость побрезговал его женой. — Леффьк не хочет с тобой говорить. Даже встречаться с тобой не хочет. Он сказал это мне.

   — Он боится меня?

   — Не-ет. — Хозяин нахмурился. — Но он не хочет.

   Хозяйка, закончив готовить, подала гостю глубокую деревянную плошку с густым варевом.

   — Пур... Пур. Ешь.

   — Спасибо. — Митрофан понюхал угощение. — Что это?

   — Это явв, — снова заулыбался Оанхесь. — Попробуй, вкусный едун. Там морошка... и кое-что еще.

   Двое мальчишек и одна девочка шептались за спиной отца, а затем дружно уставились на гостя.

   Митрофан зачерпнул ложкой перетертую гущу и отправил в рот. Задумчиво пожевав, отставил плошку и выбежал из вежи. Вслед ему несся смех: заливались дети, хихикал их отец, сдержанно прыснула хозяйка.

   Гость вернулся, вытирая рот рукавом. Кыдзым-Чалм, опустив долу взгляд, протянула ему миску с теплой водой. На доске, заменявшей лопарям стол, уже парила рыбно-ягодным ароматом похлебка, и к ней ложками тянулись мальцы.

   — Отведай, Мэтар-Тан, — пригласил хозяин вежи. — Это настоящий явв. А тот, который ты попробовал, был из оленьего дерьма.

   — Твоя шутка удалась на славу, Оанхесь-Юлльк. — Гость отпил воды и не стал садиться. — Но я больше не хочу твоих угощений.

   — Ты обиделся, — покивал лопарь. — Когда саами приходит в вежу другого саами, ему дают лучшие куски мяса и рыбы. Потом тот саами, который был гостем, угощает у себя другого саами, который потчевал его, и тоже дает ему лучшие куски. Мы давали тебе хороший едун, Мэтар-Тан. А ты в ответ угощаешь нас оленьим дерьмом. Это так, олмынч-рууш, не спорь. Наши боги дают нам мясо и рыбу, а ты хочешь, чтобы мы прогнали их и ели одно оленье дерьмо.

   — Почему ты думаешь, Оанхесь, что милосердный Бог, сотворивший весь мир, будет питать своих детей оленьим дерьмом?

   — Потому, Мэтар-Тан. Потому...

   Лопское семейство сосредоточенно занялось поеданием похлебки.

   Митрофан оставил их. Прошел мимо амбара на древесной ноге и загона для ездовых оленей. Сийт среди бела дня казался обезлюдевшим, будто жителей выдуло злым ветром. Удары бубна больше не раздавались. Но он и без того знал, в которой из веж обитал нойд.

   — Тебе туда нельзя, Мэтар, — окликнул его встревоженный голос.

   — Олес, ты? — не увидев никого, спросил Митрофан.

   Из-за лопского шалаша показался молодой саам с оленьей упряжью на руке. Ладонью он закрывал глаза от ветра.

   — Я. Лучше иди ко мне в кёдд, Мэтар. Там тепло, и Локри накормит тебя оленьим жиром с вороникой. Ты расскажешь нам, как твой Йиммель, которого ты зовешь Исус, родился от человеческой матери. Наши нойды, чтобы говорить с богами и духами, покидают свое тело. А твой Бог вошел в тело, чтобы говорить с людьми. Чудно это.

   Лопин глядел простодушно.

   — Расскажу, Олес. А почему мне нельзя туда?

   — Нойд уговаривает духов, чтобы они отпустили душу Пеура из Ябмеаймо, — страшным голосом объяснил парень. — Пеур не встает третий день и горячий как камень на жарком солнце. Он хороший саами, сильный и удачливый. Нойд не хочет, чтобы он умер. Он отдаст за его душу другого.

   — Как это другого? Он принесет в жертву оленя?

   — Нет, он попросит духов взять взамен косоглазого Иохтэся. Тот все равно ни на что не годен. В зверя не может попасть стрелой и оленя за рога петлей не поймает. Даже рыба от него уходит. Нет Иохтэсю удачи, так пусть он лучше пойдет в страну мертвых вместо Пеура.

   — Пусти меня, Олес. — Митрофан отодрал от себя руки лопина, вцепившегося в его кожаную рубаху. — Не по-людски вы живете.

   Перед входом в вежу жреца он остановился. Голоса внутри, мужские и женские, усердно тянули песню, отчетливо и страстно произнося слова. Они спрашивали бога страны мертвых Руота, возьмет ли тот предложенную жертву, и просили не удерживать долго их нойда, который должен вернуться и все рассказать им.

   Митрофан откинул завесу и ступил в полутемное чрево вежи. Успел лишь увидеть оцепеневшего, повалившегося на спину в припадке беснования нойда, которого накрыл сверху большой бубен.

   Спустя мгновенье в грудь ему уперся конец толстой палки. Сзади на нем беззвучно повисли и потащили из вежи. Митрофан не сопротивлялся. Дал себя вытолкать, сбросил с плеч двух сторожей и, даже не рассмотрев их, зашагал прочь от сийта, в каменисто-травяную пустошь, кое-где пестревшую мелкими желтыми и лиловыми цветками.

   Далеко не ушел, встал лицом к востоку, коленями в землю. Перестал ощущать ход времени, сопровождавший движение солнца в северной стороне, и бесконечные нападки ветра, свирепо грызшего лицо, рвавшего одежду...

   
Нойд Леффьк, вернувшийся издалека, подполз к ложу из шкур, на котором лежало мертвое тело Пеура. Смерть забрала его только что, плоть еще была горяча и влажна. Ближняя родня Пеура, сидевшая напротив, беспокойно следила за движениями нойда. Он оглянулся на них, ощерился.

   — Тот, кто был здесь, не дал Пеуру покинуть страну Ябмеаймо. Его дух навсегда остался там.

   Нойд бросился вон из вежи. Вослед ему скорбно и зло завыли лопарки. Мужчины отправились за жрецом. Леффьк обогнул вежу и властно протянул руку к темневшей вдали неподвижной фигуре. Лопари побежали.

   Они налетели на склоненного отшельника, как зимняя буря, поющая голосами разных зверей. Но лопари не пели и не выли. Они кричали без смысла и связи, их бессильные вопли были нелепы, как у детей, подравшихся из-за чьей-то обиды.

   Его возили по земле, молотили руками, тягали за волосы. Они совсем не умели драться и бить человека. Он мог стряхнуть их с себя одним движеньем, разбросать по траве. Но не делал этого, даже когда они выдрали из его головы клочья волос.

   — Теперь ты плешивый каллес, рууш!.. Мы заберем у тебя еще зубы, и ты будешь совсем старик...

   Больше всех усердствовал Иохтэсь, щуплый мужичок со скошенным к переносью глазом.

   Они решили, что наказали его довольно, и по одному отходили прочь, возвращались в сийт. Иохтэсь и тут переплюнул всех: в одиночестве пинал каньгами лежащего, пока не устал и не повалился в траву.

   Митрофан перекатился навзничь и уставился в прозрачно-зеленоватое лапландское небо.

   — За что ты бил меня? — спросил он у спины Иохтэся.

   — Нойд сказал, что я умру вместо Пеура, — после долгого молчания ответил тот. — Пеур умер, а я жив. Теперь он будет приходить и злится на меня. Ты знаешь, рууш, как злится яммий? Лучше мне было умереть.

   Митрофан дотянулся до своей шапки и натянул на голову. Ветер холодил, к тому же волос на макушке поуменьшилось.

   — Почему ты не уходишь? — спросил он лопаря.

   — Попроси своего Бога, — пробормотал Иохтэсь, — чтобы он защитил меня от яммия. Принеси ему жертву. А от меня жертву дух Пеура не возьмет.

   — Я научу тебя, что делать, — обещал Митрофан.

   
* * *

   
За несколько дней обида лопарей на чужака, жившего поблизости от сийта, забылась. Двое посланных ни словом не обмолвились о давешней досаде. Может быть, потому, что новая беда затмила старую, а как уберечься от нее, лопари не знали. Даже у нойда не было способа прогнать пришлых людей, приставших на большой лодье к лопскому берегу возле оленьего чигора.

   — У них много оружия и недобрые мысли. Это люди из твоего народа, Мэтар-Тан, из твоей земли. Говорят на своем языке и плохо смеются, а нас не понимают. Они уже убили двух оленей с чигора и разделывают туши. Они будто не знают, что красть оленей — очень плохо. Нойд говорит, что они придут в сийт и захотят еще что-нибудь взять. Рыбу или жен. Или отнимут соль. Или станут брать все, что понравится. Поговори с ними!

   Лодья морских разбойников стояла на якоре в устье Паз-реки, у отлогого берега. Митрофан, увидев ее, будто споткнулся.

   — Иди, Мэтар-Тан, иди, — торопили лопари. — На большой лодке теперь никого нет, все чужаки там, у чигора. Скажи им, чтобы они не убивали больше наших оленей.

   Он насчитал одиннадцать человек. Они расположились на травяном взлобке, открытом солнцу. Горел огонь, на стальном пруте истекало жиром оленье жаркое. Подвяливалось на снятой шкуре разделанное кусками мясо с костями. Несколько лиходеев без дела валялись в траве, разомлевши на солнце. Двое освежевывали другого оленя.

   Митрофан безошибочно определил главаря. Тот подравнивал ножом бороду перед зеркальным серебряным блюдом, которое держал безусый парень.

   — Мир вам, разбойнички.

   Все одиннадцать голов повернулись к нему.

   — Ты что за пугало? — расхохотался главарь, оглядев его с ног до головы. — Не лопин по выговору и не русского роду по наряду.

   Морские ватажники обступили его, дивясь и забавляясь нелепому виду внезапного пришельца.

   — Какого я роду, вам знать ни к чему. Живу здесь. А вас научить хочу, коли не знаете, как добрым людям вести себя положено. За олешков лоплянам заплатить надобно. Лучше б было, конечно, чтоб вы не трогали чужое, да уж что сделано, того не воротишь. Серебром или иным чем отдайте им цену оленей. И других пакостей не творите, Бога ради...

   Хохот одиннадцати глоток оборвал его слова.

   — А если мы тебя, леший, сейчас как олешка освежуем? Чтоб в пастыри к добрым людям не напрашивался...

   Главарь мотнул нечесаной и кривобородой башкой. Митрофан невозмутимо принялся подворачивать рукава.

   — Когда-то я неплохо бился на кулаках. А поучение мое вам бы безропотно принять, ребятушки. Я и сам некогда был как вы: брал без спросу и наделял чем не просили, добрых советов не слушал. Ну а за вас, ежели мой совет не послушаете, даже не поручусь — останетесь ли вскоре в целости да в здравом рассудке. От лопского возмездия на самой быстрой лодье не убежите. Бесы здешние за вами придут и возьмут.

   — Хитер ты, норвецкий тролль, зубы заговаривать.

   Под лопатку ему ткнулось острое. Стоявший впереди ражий мужик размахнулся.

   — Стойте!.. — Дюжего молотобойца отодвинул ватажник в бараньем кожухе и щегольской куньей шапке не по чину. Он с недоверием и изумлением всматривался в Митрофана. — Бо-бреня, дак это ведь атаман Хабаров! Чтоб меня икотка взяла, он это, Митрий Хабаров... Убивец и государев изменник, — со странным удовольствием возгласил разбойник. — Вон где от суда княжого, от кнута и топора прячется.

   Остальные загомонили.

   — Кто ж атамана-то Хабарова не знает!

   — И чего ты сразу, Митрий Данилыч, не назвалси... Не признали-то тебя! В Поморье тебя каждая собака помнит...

   — Да и годов-то сколько прошло?

   — А лодья твоя...

   Только главарь, названный Бобреней, насупился.

   — А ты-то, — бросил он лиходею, который опознал бывшего атамана, — не от кнута по морю бегаешь? Не по твоей шее топор слезы льет?.. Это еще посмотреть надо, правда ль Хабаров али так, мордой похож.

   — Он! Я семь лет с ним ребром к ребру ходил, полпуда соли вместе съели.

   Митрофан молча развернулся и пошел прочь.

   — Митрий Данилыч, ты куда ж?.. А мясца нашего отведать?..

   С версту он удерживал себя, чтоб не перейти на бег. Знал — бесполезно. Найдут, если захотят. Да и следом увязался тот самый, которого меньше всего хотелось видеть. Пыхтел позади в десяти шагах, потел в своем кожухе на солнцепеке, не отставал.

   — Да постой же, Хабар, — не стерпел наконец лиходей, подбежал ближе, пошел вровень. — Ты не узнал меня, что ли? Аль дуркуешь?

   — Узнал, Гордей. И лодью свою узнал.

   — Лодью-то я с Кононом Петровым еще тогда увел из-под носа кемского волостеля, — возбужденно рассказывал Скряба. — Через год после... ну, как ты пропал. Теперь до самого норвецкого Тромса на ней ходим, во фьордах с мужичья свою дань берем. Купчишек морских щупаем. Поморские лодьи с Груманта, шкурами и мехами груженые, облегчаем. А ноне с Тенуи-реки идем, жемчугу у мужиков-ловцов три коробья взяли... Конон-то два лета как на дне морском. А про Угрюма твоего да Кореляка не ведаю. Слыхал только, как они на Русь возвернулись, так и разошлись в стороны, заховались. Ну и верно, чего бы им за тебя перед подьячими и приказными на дыбках выплясывать. Тебя-то нет, а им под кнут.

   — За что им под кнут?

   — Аль запамятовал, как ты Астафия Кудинова прирезал и весь десяток его служильцев истребил? — в охотку напомнил Скряба. — Ватага-то от того и распалась, а дань собранную мы там и потеряли. На свеев нарвались — считай, все там и полегли либо с веревкой на шее в полон пошли. Одного меня Бог уберег. Как до Руси доплелся, и вспомнить не могу, едва жив был да гол, ровно порося.

   — Видать, это у тебя, Гордей, память затуманило. Астафий — моя вина, то правда. А десяток его ведь ты сам на тот свет снарядил.

   — Ну, может, оно и так... А может, и не так. Это ведь, Хабар, с какой стороны поглядеть. Ежели, к примеру, приказному из судной избы или разрядному дьяку посмотреть — так один в один ты злодей. Ты, Митрий, ноне преступник противу государя, и за твои изменные вины ждет тебя не дождется кат в пытошном подклете.

   Пока Скряба чесал языком, рассказывая про былые дела и свое нынешнее житье-бытье, миновали стороной лопский погост и вышли в распадок меж сопок. По узкой мшистой долине бежал ручей, подныривая под валуны.

   — Твое жило, Хабар? — хохотнул Скряба, рассмотрев вежу, обтянутую берестяной кожурой. — Ты теперь как — в дикие лопляны поверстался?

   Не дожидаясь приглашения, он вошел за хозяином в скудный шалаш отшельника. Внутри было убого, но опрятно: печка-каменка, низкий столик из обрубка толстой сосны, скамья-бревно, ложе из плетеной рогозины, пара больших туесов с заплечными ремнями. Земляной пол засыпан сухой хвоей. Под наружной берестой стенок нижним слоем были натянуты шкуры. На жердях против входа — образа, темные от копоти. Митрофан снял шапку и перекрестился, положил земной поклон.

   — Келья моя.

   На сучках от жердин были развешаны нож, топор, столовая утварь, пуки травы, связки сушеной рыбы и грибов, прочее, что нужно в обиходе.

   — Ишь ты, келья, — крутил головой Скряба. — Али чернецом заделался, Митрий Данилыч? А прежде, помню, сильно брезговал чернецами. Плевался на монахов-то...

   — Отлучен я на двадцать лет за грехи свои кровавые, — как о чем-то обыкновенном сообщил хозяин вежи. — Ни приобщиться у чаши не могу, ни обеты монашеские дать.

   — По мне, все одно — замаливай грехи, не замаливай... — хмыкнул Скряба. — Всем по сроку одинаково в могиле гнить.

   Митрофан принялся раздувать тлевшие в очаге угли.

   — А где ж гривна-то твоя, атаман? — Гордей оседлал скамью и клинок в ножнах, снятый с пояса, положил напоказ рядом.

   — Какая гривна?

   — А золотая-то. С рисованьем нацарапанным — про то, где ты остальное золотишко схоронил. — Скряба глумливо вытянул во всю длину ноги, перегородив собой полвежи. — Вспомнил, Хабар? Как ты не стал со мной делиться золотом, которое в Норвеге, в латынской молельне взял. Как рожу мне помял, осрамив перед ватагой. А ведь я вежливо просил — поделись честно. Так где гривенка-то?

   — Путаешь ты что-то, Гордей. — Митрофан подвесил над огнем котелок с водой. — Не рисовал я ничего на той гривне. А где золото норвецкое утаил, не помню уже.

   — Врешь, собака плешивая, — осклабился разбойник. — Корелка Евдоха, холопка твоей полюбовницы разговоры твои с ней подслушивала да ко мне бегала пересказывать. Слыхала она, как ты баял про тайное место и про знаки на гривне, которыми то место со спрятанным золотом обозначено.

   — Корелка твоя блудная русские слова выговаривала криво, а понимала и того кривее... Скажи-ка, — Митрофан встал перед Скрябой, — а про то, как я вслух помышлял, что в ватаге завелся изменник, тоже она тебе донесла?.. И Астафий Кудинов тебе тогда же под руку удобно попался, чтоб мои помыслы опередить и на него вину сложить?

   — Наконец-то догадался, — с довольной ухмылкой подтвердил тот. — Это ж я, Хабар, подстроил, чтоб ватага твоя развалилась. Я Кудинова под топор тебе подсунул. Я холопа своего, из тамошней корелы родом, к каянцам на лодке тайно сплавлял. Он их упреждал и на тебя ловушки с ними ставил. Отомстил я тебе, Митрий Данилыч, за спесь твою и жадность. А теперь хочу, чтоб ты мне напоследок и гривенку отдал, и прочее золотишко. Раз уж повстречались мы так внезапно.

   — Нет у меня гривны. Выкинул давно. Зачем она мне здесь?

   Отшельник отвернулся, чтобы снять связку грибов. Скряба в мгновенье очутился у него за спиной. Митрофан ощутил холодное прикосновение клинка к горлу.

   — Ну чего ты упрямишься, Хабар? Ты все равно не жилец. На Руси тебе башку отсекут. К норвегам или свеям подашься — и там твое атаманство не забыли, с живого шкуру снимут. А здесь ты мхом зарастешь, как лопские камни. Отдай золото! Мне оно нужнее... А, дьявол!

   Руку с ножом сдавило в запястье будто железными тисками.

   — Не зови нечистого, Гордей, он и без того всегда тут.

   Митрофан забрал из ослабевших пальцев нож, повернулся к Скрябе. Лицом к лицу проговорил:

   — Я не дам тебе ничего. Уходи отсюда со своими дружками и никогда больше не появляйтесь на этом берегу.

   Издали долетел заглушенный расстоянием раскат трубящего рога.

   — Твои зовут тебя.

   Митрофан оттолкнул Скрябу. Тот, зашатавшись как пьяный, не удержался на ногах, свалился у входа в вежу. Рядом упал брошенный нож.

   — Я еще вернусь, медведь, — скрежетнул зубами лиходей. — Знаю теперь, где тебя искать. А что известно мне, то может узнать и двинский наместник. Откупись золотишком, Хабар! — Убираясь из вежи, он обещал: — На обратном пути зайдем сюда. Даю тебе срок решить.

   Повторный трубный глас рога погнал его к своим.
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Афанасий Палицын кутался на промозглом кольском ветру в меховую епанчу, наблюдая издали поморских мужиков, разгружавших у становища рыбацкую лодью. Улов мурманской трески сбрасывали в кучи на каменистом берегу, тут же начинали разделку. Рыбины обезглавливали, пластали пополам, потрошили и бросали в бочки, пересыпая слои крупной беломорской солью. Мальчишки-зуйки распутывали длинные, каждый на треть версты, мокрые веревочные ярусы с крючками. Другие гоняли наглых, безумно орущих чаек, таскавших тресковые головы и потроха, но исподтишка норовивших поживиться целой рыбиной.

   Унылый поморский быт, который он видел изо дня в день почти месяц, приелся двинскому управителю до отвращения. Но дело, ради которого он томился в крайсветной пустыне, выстужавшей сырыми ветрами человечье нутро, светом своим немеркнущим не дававшей спать ночами, все не двигалось с мертвой точки.

   Дошло до бунта. Толмачу Ваське, алтарнику из Кандалакши, заменившему собой монаха Феодорита, напрочь снесло ум. Стал криком перечить Палицыну, наотрез отказывался ехать в дальний лопский погост.

   — Опять ихних колдунов будешь маслицем подманивать, боярин, — грубил, — лестью и брехней подлавливать. Мерзко мне это! Тошно в их вежах от бесовского духу! Христом Богом прошу, Афанасий Иваныч, не вмешивай меня в свои дела непонятные...

   Кулаком наотмашь Палицын свалил паскудника наземь, плюнул и пошел вон из шатра в скверном настрое. Сквернее некуда. Самому впору бунтовать, да против кого?..

   Ветер злился сильнее. По небу строем шли полки тучного воинства в грязно-серых кафтанах, грозя обрушить на землю ливень холодных стрел.

   Подбежавший служилец доложил, что промысловые мужики притащили к шатру утопленника, выловленного из моря, и хотят говорить с двинским управителем. Палицын равнодушно отправился смотреть на улов.

   Утопленник оказался не совсем мертвым и не вполне живым. Метался в бреду, мычал и стонал. Лежал на рыбацкой сети, в которой его несли, накрытый бараньим кожухом, в ногах — куском грязной овчины.

   — У Кильдина-острова подняли, — рассказали рыбаки. — Карбас-от евойный опружило, кверьху дном болтало. Энтот на ём — как морж на корге. Погляди-ко, боярин.

   Один из поморов откинул со спасенного мужика овчину, явив полторы ноги. Остаток ниже колена был замотан окровавленным тряпьем.

   — Покудысь в воде трепыхал, быват, он аккуле дородно приглянулси. Так-то аккулы людями не кормятся. Видать, он энтой ногой по морде ей со страху залудил. Она и осерчала.

   — Что еще за аккула?

   — Да рыба такенная. Порато большая. — Мужик расставил руки на всю ширь. — Аршин пять, а то, быват, восемь. Зубы в пасти что твоя пила але больше.

   Служильцы, слушавшие разговор, изумленно шумнули, засвистали.

   — Ну и на кой он мне? — Палицын, напротив, заскучал. Однако размах рыбьей пасти впечатлил и его.

   — Дак этось... разобраться нать, боярин. На Верхнем наволоке, в устье Колы-губы, значится, видели лодью. О скалы побило да выбросило чуть подале. Берег там костливой, однакож низкой и ровной. А он, утопленник-то, быват, с той разбитой лодьи, на карбасе спасалси.

   — Мне что с того, с какой он лодьи? — Палицын терял терпение.

   — Дак лодья та приметна. Ты, може, не знашь, боярин. Был у нас в прежни годы ватажной голова Митрей Хабаров, отчаянной человек. Он себе под стать и лодью выстроил. Знаменитой у нас мастер корабельного художества Гурий Авдеев лодью по его наказу сработал, Гурьеву-то лёгку руку как не распознать. Опосля-от Хабаров пропал где-тось на свейской стороне, а лодью евойну морски лихи люди под свое погано дело сприспособили.

   — Морские тати? — Афанасий побледнел при упоминании Хабарова.

   — Оне. Энтот безногой, знать, из ихной ватаги. Остальных, на-ко, море разметало...

   Калечный разбойник вдруг закричал в бреду:

   — Бобреня, утопнешь!.. Куда ты... Это лопский морок!.. Он же говорил, он знает... Смолка, дурень, отдай нож!.. Это я, Скряба!

   Мужики дружно осенились крестами.

   — Пока везли его, наслушались. Быват, оне лодью в лахте какой зачалили, от взводня прятались. Там-то на их и повылазило.

   — Чего повылазило?

   — А таки огоньки в скалах. Быват, зеленым светятся, быват, иным. Бесы лопски, одно слово. Быват, в человечьем обличье бродят и на воду заходят. Лопляне бают, оне своих колдунов под скалами у берегов хоронили да на островах. На Кильдин-острове особо. Теперя навьи там встают и ходят. А лодью с якоря сорвало. Але сами в море побежали от страхования, да недалёко успели. Туды им и дорога, лиходейцам. А с энтим ты хошь что делай, боярин, мы за него боле не в ответе.

   Палицын в глубоком раздумье отпустил рыбаков. Безногого велел снести в свой шатер, лить ему в глотку помалу подогретое вино и щипать за уши, пока не придет в сознание. Толмач Васята вызвался обихаживать увечного морского подкидыша.

   Поездку в дальний погост Афанасий отложил. Изредка подходил к ложу, на котором лихорадило безногого, всматривался в загрубелое на соленых ветрах мужичье лицо. Найдя или не найдя ответ на какой-то свой вопрос, отходил.

   — Не томись, боярин, — почему-то жалел его Васька-кандалажанин. — Культю я ему перевязал, антонова огня нету, море засолило рану. Очухается, позову...

   Оба вздрогнули от внезапного хрипа.

   — Ты кто?..

   Разбойник мутным хмельным взором изучал Палицына — Васька влил в него аж полбутыли светлого цесарского вина.

   Афанасий наклонился над увечным, назвался. Ваську же и двух служильцев выгнал из шатра прочь. Не теряя времени, пододвинул скамью и повел допрос разбойника, о котором знал только имя — Скряба.

   — Доставлю тебя в Колмогоры, а там велю насадить на кол. — Он дал душегубу малое время, чтобы представить свое будущее. — Осознал?

   Лиходей мрачно кивнул.

   — Но можешь отделаться виселицей, если ответишь на вопросы.

   — Я государев дворянин родом. — Скряба тяжело ворочал языком и громко дышал. — Виселица мне не по чести. Руби голову.

   — Падаль ты, а не дворянин. Бес с тобой, укорочу тебя на голову. Теперь отвечай: откуда у твоей шайки лодья атамана Хабарова?

   — Татьбой добыли, — скривился в ухмылке разбойник. — А то без дела стояла, в казну взятая.

   — Что знаешь о Хабарове? Жив он, в бегах? Или сгнил давно?

   — А ты пошто, боярин, о Хабарове пытаешь? — помолчав, спросил Скряба. Чуть проясневший взгляд его беспокойно бегал. — Сгинул он, и память о нем быльем поросла. Чего ж былье ворошить.

   — Не твое дело, тать. По глазам вижу — знаешь нечто и думаешь утаить от меня. Сейчас велю тебя заголить и бить ремнями до мяса, а потом поливать морским рассолом. Согласен?

   Гордей уперся локтями в ложе, поднял тулово. Откинул с ног покрывало. Долго и безнадежно смотрел на обрубок в серой тряпице. Без сил повалился на спину, крепко зажмурился.

   Афанасий ждал.

   — Ты, боярин, какой же Палицын будешь? Не тот ли, у которого Хабаров невесту с-под венца срамным увозом увел?..

   
* * *

   
Лодка ткнулась тупым носом в камни, косматевшие зелеными колтунами осоки. Причальный конец в несколько оборотов лег вокруг вбитой меж валунов жердины. Весла и веревочная уда остались в лодке. Митрофан нанизал пойманных рыбин на связку: три сига, хариус, остальное кумжа. Больше десятка никогда не ловил, и те засаливал впрок выпаренной морской солью — хватало на несколько дней.

   По реке проплыли две кожаные посудины с тихо лопочущими о чем-то своем лопарками. Возвращались на семужью тоню вытягивать ставленные с ночи сети. Одна из женок робко помахала ему ладонью. Митрофан послал ей в ответ поклон-кивок.

   От реки до отшельнической вежи тропка была натоптана, и всякий камень обок нее, всякая криворослая береза вступали с ним в молчаливый разговор. За поворотом, огибавшим мохнатую от высокой травы сопку, под ноги живо бросался ручей, оседланный жердяным мостком. На взгорке тетенькало и вспархивало — какая-то птаха ставила своих птенцов на крыло.

   Все было как всегда. Только возле вежи оказалось слишком много чужих следов. Бывало, беспросветной зимой наведывались волки. Летом однажды гостевал медведь, распотрошил жилье, пока не было хозяина. Иногда приходили соседи-лопари. Но те никогда не топтали так обильно.

   Оглядев сосновую кущу на склоне сопки, Митрофан подвесил у входа рыбу и шагнул внутрь.

   Огонь в очаге горел ярко. Незваный гость скормил ему весь хворост, что оставался с утра. Сам пришелец утвердился задом на столе-колоде, уперши сапоги в бревно-скамейку. На колоде же под рукой лежала сабля в посеребренных ножнах. Глаза из-под шапки блестели волчьей настороженностью.

   — Ну вот и свиделись мы с тобой опять, Трошка Хабаров. Помнишь, как ты нагло хвалился: север-де твой и ты тут всюду хозяин, не миную, мол, тебя...

   В вежу вошли еще двое, и стало тесно. Они взяли отшельника за плечи и локти, до хруста выкрутили руки за спину, согнули головой в пол.

   — Вот и не миновал я тебя. Да и как можно. Самого атамана Хабара не почтить! — откровенно смеялся двинский управитель Палицын. — После того как я тебя столько лет в мертвых числил.

   — Афоня?.. — наконец узнал его Митрофан.

   Глядеть иначе как исподлобья было в таком положении невозможно. Но Палицын не увидел в его взгляде, как ни старался, ни удивления, ни злобы, ни страха.

   — Однако теперь уж не ты, а я тут хозяин. На всей поморской и лопской земле. И для всех я — Афанасий Иванович. Тебе дозволяю по старой памяти звать меня Афанасием.

   Служильцы по знаку Палицына отпустили его.

   — Сильны у тебя ребятки. — Митрофан потирал плечи. — Чуть суставы не вывернули.

   — Видишь, как оно бывает, Трошка. Нынче я могу сделать с тобой что хочу. Как ты со мной... тогда, на лодье. Но я на тебя зла не держу за прошлое. Я, может, тебе и благодарен, что ты избавил меня от истратовской девки, на которой я по щенячьей глупости хотел жениться... А она, выходит, и тебе не сгодилась, топором ее приласкал напоследок...

   На лице Митрофана заиграли скулы.

   — Не трожь ее, Афанасий... Не знаешь, чего мне это стоило...

   — Вижу, чего тебе стоило! — оборвал Палицын. — От суда государева в ледяной пустыне прячешься. Со своим подлым страхом в обнимку на вшивой подстилке спишь, в песьей конуре... Не воин ты, Трошка, не дворянин. Ты мужик, смерд. Лапотник!

   Митрофан молча смотрел сквозь него.

   — Мне не в честь на тебя обиду держать, — презрительно продолжал двинский управитель. — Да и после того жизнь у меня в гору пошла. Жену из хорошего рода взял. На местах высоких в полках и при дворе служил. Великий князь поместьями жаловал...

   — Зачем же ты искал встречи со мной? — глухо вопросил Митрофан. — Как узнал?..

   — Зачем? — задумался Палицын. — Затем, что могу обещать: на Руси о тебе никто кроме меня знать не будет... если скажешь, где твой клад со всем награбленным добром. Не все же ты истратил. Чай, золотишка с серебришком много осталось.

   — На разбойное добро глаз положил, Афанасий Иваныч, — невольно усмехнулся отшельник. — Ну гляди. — Он развел руками. — Вот все мое добро. Да лодка на берегу с удой. А иного не имею.

   — Не имеешь, значит. — Палицын щелкнул пальцами. Один из служильцев исчез за порогом вежи. Раздался громкий свист. — И перед образами в том поклянешься?

   Митрофан угрюмо смолчал.

   — То-то. Зачем тебе лишний грех на душу.

   Спустя недолгое время полог вежи откинули, втиснули внутрь на носилках под покрывалом старого знакомого. Вид у Скрябы был жалок: осунувшийся, пожелтевший с лица, со спутанной бородой и осоловевшим взглядом, он казался, да, наверное, и был смертельно хворым. Наткнувшись блуждающими очами на пустынника, Гордей открыл рот и в страхе задергался. На него насел служилец, усмиряя.

   — Подельник твой, — кивнул Палицын, брезгливо подвинувшись, и поделился сомнением: — Не знаю, до Колмогор его везти — в пути подохнет. Дотянет ли до Кандалухи, чтоб там его вздернуть для острастки прочим? Обещал ему за исповедь отсечение головы, да где ж тут в глуши ката добыть... Так сам отдашь гривну, Трошка, или мне поискать?

   Хозяин вежи пожал плечами.

   — Ищи, Афанасий.

   Скрябу вынесли вон. Палицын тоже вышел на воздух, чтоб не мешать служильцам, принявшимся разносить Митрофаново жилище не хуже прошлогоднего медведя.

   Они выбросили наружу стол, скамью и рогозину, вытряхнули туеса, разворошили хвойный настил, скинули иконы. Протыкали землю саблями в поисках схрона. Затем стали проверять стенки, сдирая шкуры. Вежа тряслась как под натиском зимней бури.

   — Не там ищете. Только зря мне келью поломаете.

   — Она тебе больше не понадобится.

   — А если отдам гривну, Афоня?

   — И все остальное.

   Митрофан подошел к Скрябе, впавшему в беспокойное забытье.

   — Взамен ты отдашь мне его.

   — Я отдам тебе твою жизнь, — возразил Палицын. — С ним будет уже двойная цена.

   — Нет. Ты отдашь мне его жизнь. А своей я не дорожу.

   Двинский управитель не поверил и расхохотался.

   — Узорно плетешь, Трошка... Ладно, согласен. Бери эту падаль. — Он крикнул служильцам, чтобы прекратили рушить вежу. — Все верно. Окажись я на твоем месте... хм, что вряд ли... сделал бы так же. Этот клейменый колодник сдал мне тебя с потрохами. К тому же он мог бы проболтаться о тебе кому-нибудь еще, пока жив... Удави его сам, Хабар, чтобы наверняка...

   Гривна лежала точно в том месте, где была похоронена десяток лет назад: под россыпью мелкого камня в трех шагах от уродливо искривленной сосны, что росла в излучине ручья. Митрофан сунул ее в руки Палицыну, даже не освободив от ветоши, в которой та была завернута.

   — Какое место здесь указано? — Афанасий алчно рассмотрел золотой кругляш с обеих сторон. Прочел письмена: — Что это значит — СКЛЗЛТББН?

   — Скала Золотого Бубна у Кольской губы, против Гагачьей луды. На ней стоит лопский сейд. Лопари верят, будто там хранится золотой бубен демона Каврая, на котором колдовали древние кебуны. На вершине скалы есть нечто вроде расселины.

   — Твое золото из Норвеги там? — быстро спросил Палицын.

   Увлеченный тусклым блеском золота, он даже не заметил, что его вопрос остался без ответа.

   — Не прогадать бы тебе, Афанасий Иваныч.

   — В чем? — Палицын удивленно оторвался от гривны.

   Но еще более изумился, когда отшельник опустился перед ним на колени и положил земной поклон.

   — Прости меня, Афанасий, Бога ради. За то, что своим безумием тогдашним твое сердце захолодил и окаменил, — прости. Воистину не знал, что творил. Ныне же увидел тебя и не страха Божия исполнился, а ужаса. Вовек мне не отмолить свою душу...

   Двинский управитель завернул гривну в тряпицу и заткнул за широкий пояс.

   — Прощаю, Хабар. Думаю, что смогу забыть о тебе. Как и не было тебя никогда.

   Они вернулись к полуразрушенной веже. Четверо служильцев времени даром не теряли — поделили сушеную треску из запасов отшельника и наскоро поедали.

   — А знаешь ли что. — Палицын задумчиво повернулся к Митрофану. — Сделай это еще раз.

   — Что сделать?

   — Упади наземь и проси у меня прощения. Я полюбуюсь тобой напоследок.

   — Довольно одного раза, — качнул головой отшельник. — И Богу дважды один грех не исповедуют. А ты выше Бога разве, Афанасий Иваныч?

   Служильцы побросали недоеденную треску наземь и пошли к нему.

   — Не наглей, захухря сиволапая, — предупредили.

   Они снова попытались проделать с ним ту же штуку: схватили за руки, согнули. Но на колени поставить не успели. Один грохнулся, с воплем схватившись за отбитый Митрофановой ногой коленный сустав. Второго удар в лоб вынудил жестко лечь на хребет. Двое оставшихся выдернули сабли. Митрофан в бойцовском полуприсяде, с расслабленными кулаками отступал.

   Палицын зло сплюнул.

   — Некрас!.. Оставьте его. Возвращаемся.

   Служильцы, нехотя убрав сабли и гневно зыркая на отшельника, помогли своим подняться.

   — Уж вы простите, ребятушки, — повинился Митрофан, подсобляя одному передвигать ноги. — Христа ради, не серчайте. Не со зла же я вас приложил...

   Проводив их до каменистой плеши меж сопок, он вернулся. Напоил водой горячечного Скрябу. Вынес из оголенной вежи сброшенные иконы, поставил снаружи. Засучив рукава, взялся за работу.
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С моря священная скала кольских лопарей вздымалась отвесно и неприступно. С другой стороны спускалась пологими уступами, заросшими травой, усыпанными множеством камней. По сторонам тропки, взбиравшейся наверх, землю сплошь крыли поросли вороники, унизанные черными блестящими ягодами. В мелких расселинах и на валунных россыпях стелились по камням чахлые ивы.

   На верху скалы близко к обрыву как на поднебесном престоле восседало лопское божество. Сейд, неведомо кем вознесенный на гору, был огромен. Башка камня-идола, размером с добрый бочонок, склонилась ему на грудь, словно дикий божок заснул да во сне окаменел. Лица у идолища не было. На нижней части тулова темнели бурые пятна, будто в камень впиталась кровь, человечья либо оленья, которой лопари кормили сейд. В нескольких шагах от истукана ощетинилась куча оленьих рогов, потемневших от древности и зараставших мхом.

   — У, страшилище, — пригрозил идолу служилец.

   Потом смеха ради концом сабли почесал сейду то месте, где должен быть нос. Однако веселиться никому не захотелось.

   — Гляди, Курля, сцапает тебя бес, — вяло отшутились.

   На горе было дико, тоскливо, холодно и одиноко даже среди людей, которых с Афанасием Палицыным забралось наверх пятеро. Мрака добавляли колкая морось, посыпавшая с угрюмо-серого неба, и ходившее внизу свинцовыми гребнями море.

   Расселина или лаз в пещеру, которые велел искать двинский управитель, никак не обнаруживались.

   — И чего в той печоре? — недовольно ворчали служильцы. — Лопское тайное требище с золотой бабой?

   — Выше бери, Некрас. Гробница ихнего самого могучего колдуна. Ежели взять его косточку, ну палец к примеру, да пошептать ему — все желания исполнит, ажно самые страмные.

   — Тьфу на тебя, Курля.

   — А чо — тьфу? У их колдуны — как у нас, у християн, святые отцы. Поклонился мощам, помолился — тут тебе и помочь свыше, чудо сиречь.

   — От колдунов не истинные чудеса, а кудесы, понимал бы чего, маракуша.

   — Это кто маракуша?.. — оскорбился Курля. — Сам-то...

   Сзывающий крик Палицына прекратил дрязгу. Афанасий Иванович вборзе раскидывал роговую кучу возле сейда. Перепутанные ветвями, рога поддавались туго, но добавочный десяток рук справился с делом быстро. Мрачно зазияла щель в аршин шириной и сажень длиной. Сунули в нее запаленный факел. Дна пещеры свет не достигал, но брошенные камушки говорили, что дно есть и не так глубоко. Дух из расселины поднимался тяжкий, мерзостный.

   Спускаться на веревке выпало Некрасу, однако тот заартачился.

   — Не полезу! Вдруг там змеи? Либо еще какая тварь неведомая. Сожрет, не подавится.

   — Вход в геенну подземную! — подбавили страху служильцы.

   — Лезь! — гаркнул Палицын.

   — Курля, ты смелый идолов щекотать. Слазь, погляди. Вдруг впрямь колдунские мощи найдешь. Так ты нам палец от них принеси.

   Но и Ванька Курля не захотел, цыкнул на умника. Палицын взбеленился не на шутку.

   — Полезай, скотина, не то сброшу в море!

   — В море-то всяко лучше, чем в адскую пасть. — Некрас покосился на обрыв. — А ты, боярин, сам-ко слазь, посмотри, чего там, а мы так за тобой.

   Пудовый кулак Афанасия Ивановича опрокинул наглеца навзничь. Руками служилец еще пытался ухватиться за края расщелины, а спиной уже падал в пустоту. Недолгий и страшный крик оборвался глухим стуком о дно пещеры.

   Четверо в медленном ужасе потянули с голов шапки, перекрестились.

   — Некрас! Некра-ас! — орали в пещеру, еще надеясь, что смерть обманулась.

   Один стал наскоро обвязываться в поясе веревкой, бормоча: «Богородица, спаси!» В руку взял факел.

   Веревку травили, помалу спуская. Кричали: «Федька, что зришь?»

   Откуда пришел гул, никто не заметил. Сперва он сливался с волнением моря, но скоро отделился, стал ближе, сильнее, заключил скалу в объятья. Каменистая поверхность под ногами затряслась.

   — Что это?! — в страхе озирались служильцы. — Гора трясется!

   Веревка задергалась: Федька возвращался. Показалась его голова. Лицо было белое, перекошенное, глаза выпученные.

   Скала, казалось, уже не просто тряслась, но шаталась. От гула пополам со свистом ветра закладывало уши. Рассудок заволакивало внезапным безумием.

   — Идол! Это он трясет землю!

   Курля первым побежал с горы. За ним, не слыша яростных криков Палицына, дернули остальные. Только последний, оглянувшись, заметался — изо всех сил его тянуло прочь от проклятого места, но долг повелевал вернуться. Двинский управитель, страшный в своем бешеном упрямстве, забрасывал зев пещеры оленьими рогами. Федька, сам не понимая своих действий, принялся помогать.

   — Что ты видел? — перекрикивая гул и ветер, проорал Палицын.

   — Некраса видел, — стучал зубами Федька, таская рога. — Мертвого... Змею видел. Толще моей ноги... Кольцами вилась... И это... блестело чего-то...

   — Что?!

   — Не ведаю!.. Не змея там была... не змея, — содрогался Федька. — Это хвост сатаны вылез из преисподней!..

   Лопское божество со священной скалы вожделеюще содрогалось и гулко хохотало. Люди бежали с его горы, перепрыгивая камни, спотыкаясь и падая, боясь оглянуться назад или увидеть, как впереди разверзается под ногами кромешная бездна...

   
* * *

   
Адская пляска каменных гор Мурмана затихла. Гул ушел в землю или утонул в море, и снова стали слышны вопли чаек, бакланов и кайр, вечно несмолкающая грызня волн у скалистого берега. Прянуло в облачную прореху солнце. Снопы света оживили измученные пережитым страхом лица пятерых человек, повалившихся без сил на травяную подстилку.

   К ним бежали от походного стана, разбитого у подножья скалистой гряды, что шла вдоль Кольской губы. Землетрус, неслыханный в полуночных краях, напугал всех.

   — А Некрас-то где? — Толмач Васята первее прочих заметил недостаток в людях, ходивших на лопское требище.

   И первым же стянул шапку, догадавшись.

   — Афанасий Иваныч, к тебе, что ли, лопяне... — заметили служильцы. — Подойти-то боятся.

   Из-за низкорослого ёрника шагах в ста показывались лопские кожаные колпаки.

   — Они давно тут, — удрученно сообщил Васята. — Как ты, боярин, на пахту эту полез, так они всполошились. Теперь небось думают, будто ихнее божество разгневалось.

   Палицын поднялся и сделал несколько шагов в сторону робко прячущихся лоплян. Встал, сложив руки на груди. Навстречу ему не спеша отправился лопский мужик в длинной юпе, подбитой черным волчьим мехом, увешанной оловянными и костяными оберегами, среди которых особо приметны были лосьи зубы и медвежьи когти. Колпак мужика был с длинно свисающими ушами.

   — Это кебун, — узнал Васята, торчавший позади Палицына. — Имечко у него такое... воронье будто.

   Лопарь согнулся перед двинским управителем в низком поклоне и заговорил. В его речи и выражении лица странно смешались наглость и подобострастие.

   — Похвалы тебе, Афанасий Иваныч, сыплет, — переводил Васята. — Ты-де велик, бесстрашен и мудр. А за что хвалит, не пойму... Я ж говорил, молвь-то здешня, Мурманска, разнится с терской... Вроде ты чего-то содеял такое, что ему по нраву... О, вспомнил, как его кличут: Карнэсь. И точно — ворон. Глазки-то хищны... и рожа хитра. Божка какого-то все поминает... олмака. Про жертвоприношенье... Сперва-то они боялись, как бы ты чего не сотворил с их идолом... А потом... — Толмач замолк, громко и неровно задышав.

   — Что потом? — Палицын обернулся.

   Васята со свистом втягивал воздух сквозь сжатые зубы и сильно сглатывал, будто глотку ему подпирала тошнота. В округлившихся глазах застыло отвращение.

   — Потом... ты принес их идолу жертву. Бог Каврай принял ее. Ему порато понравилась твоя жертва. Он вернулся на священну скалу. Сейд Каврая больше не пуст... Кебуны могут снова киковать там...

   — Я ничего не приносил никакому богу, — равнодушно отверг Афанасий. — Но если они считают, что их божество ублажилось...

   — Ты отдал их людоедскому идолу Некраса, боярин, — полуобморочно пробормотал Васята.

   — Думай, что брешешь, дубина, — прошипел Палицын.

   — То не я... Он так сказал. Брешет еще, будто они тоже хотели отдать Кавраю какого-то чужака, а тот сбежал. Теперь живет на Паз-реке и много вредит лоплянам. Этот... Карнэсь просит тебя, боярин, чтоб ты помог им прогнать того чужака. Его имя Мытар... Мэтартан. Ты большой человек, ты повелеваешь... — Васята поперхнулся: — А ведь это он про того старца, который с отцом Феодоритом пустынничал! Митрофаном его звать. Это он-то вредит лоплянам!.. Ах ты, чур идольской, ворон-сыроядец!..

   Если б Палицын не удержал его за ворот, Васята кинулся бы с кулаками на колдуна.

   — Спроси его, что он готов сделать, чтобы прогнать этого... пустынника, — усмехнулся Афанасий.

   — Все, — угрюмо перевел толмач.

   — Коли так, говори ему: он должен поехать со мной за море, в Колмогоры, и бить челом наместнику. Только князь Михайла Львович Глинский сможет выполнить его просьбу.

   — Как не так, — под нос себе буркнул Васята. — Пустынника из пустыни вынуть? Ha-ко, это и бесам-то не под силу.

   Он фыркнул и перевел все до слова. Кебун Карнэсь, сделавшись бледно-серым, долгим взором высверлил не одну дырку в Палицыне, прежде чем ответил на своем наречии:

   — Я тебе верю, конагас рууш. Карнэсь поедет с тобой.
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Меж стеблей багульника тянули свои длинные шеи пестрые куропатки и тихо квохтали. На человека поблизости они не обращали внимания, поглощенные зрелищем. На ровной лощине внизу, между низких и рваных скалистых отрогов, вели ритуальные игрища не птицы и не звери.

   Там скакали двуногие — единственные существа, которые притворяются не тем, кто они есть, и делают это так неумело, что даже глупые куропатки ворчливо изумляются.

   Олень — богатство лопаря. Оленем он кормится, одевается и лечится, на олене ездит, из оленя делает жилище. Без олешка у лопаря нет жизни, и сама его жизнь — оленья. Да и сам он тоже олень.

   Двуногие олени игрались на лощине — молодые быки-хирвасы с короткими подпиленными рогами, вшитыми в сбрую на голове, и самки-важенки с длинными, совсем не оленьими гривами. Они были наги и босы. Кружили в оленьем танце: хирвасы бодались рогами, оспаривая самок, важенки убегали от хватавших их быков или поддавались, подставляли им спину и загривок. Быки вскакивали на важенок, пригибали к земле.

   Танец сменился охотой. Из-за скал появились охотники с маленькими луками и кожаными арканами. Едва натягивая тетивы, они пускали в диких оленей стрелы без наконечников, бросали на рога петли. Пораженные хирвасы и важенки медленно заваливались наземь. Пойманные стояли покорно, не пытаясь скинуть ремни. Спасались от стрел и арканов немногие, убегая за край лощины. Охотники убрали луки и принялись за разделку туш...

   Митрофан не видел нойда, но знал, что тот поблизости — смотрит за всем и направляет действо. Самому ему укрытием была толстая сосна на мшистом взгорке и заросли багульника. Он забрел сюда, собирая гребнем в берестяной туес морошку и чернику, и вовсе не чаял стать зрителем тайных игрищ лопарей.

   Он зачерпнул ладонью ягоды из короба, неторопливо разжевал. Скоро осень, потянут долгие полуночные ветра. Вслед за ветрами поедут вглубь земли, прочь от моря лопари, покидая с оленями летние погосты и прибрежные чигоры. Начнется охота на диких оленей — ради мяса и пополнения стад. Вот к чему эти игрища.

   Надо было уходить, пока его не обнаружили. Он опустил на лицо сетку комарника, подхватил туес. И все-таки спугнул куропаток. С тревожно раскатистым хохотом они подняли переполох в багульнике, улепетывая прочь.

   Глупые птицы выдали его. Об этом скоро рассказала стрела, пролетевшая над ухом и вонзившаяся в белый ствол березы. Нойд пустил за ним охотников. Только стрелы теперь были с наконечниками и луки настоящие.

   Митрофан побежал. Но гнал не страх, а зудящее, запоздалое чувство, что не нужно было смотреть на лопский срамной ритуал, на голых лопарок, бесстыдно изгибавшихся под двуногими оленями. Животные в людском обличье — похабная тайна, известная всем, но всякий раз блазнящая своими темными глубинами.

   Стрелы ложились ровно — не задевая беглеца и не забирая в сторону больше чем на шаг. Охотники давали понять, что он на прицеле и они ведут его, но убивать пока не будут. Митрофан оглядывался, скинув комарник. Преследователи были невидимы, будто лесные духи.

   Он бросил туес в овраг и помчался во весь опор сквозь березовую рощу-светлицу.

   На какое-то время показалось, что загонщики отстали. Стрелы перестали свистеть. Лопари бывают стремительны зимой на лыжах, споря в быстроте с оленями, но для обычного бега у них слишком короткие ноги.

   Он отдышался у нагромождения угловатых валунов, окруженных редким ельником. Недалеко уже были река и затон, где осталась лодка после переправы на этот берег.

   Новая стрела прошла в вершке от макушки, вздыбив волосы, отколупнула кусок камня и легла под ноги. Как загнанный зверь, он с настороженной яростью искал среди еловых лап и стволов своих врагов. Ни одна ветка не шелохнулась, и тишина была почти мертвая.

   В два прыжка он обогнул каменный вал. Ельник остался позади. Кочковатая луговина с островками ивняка спускалась до самой реки, разливавшейся вольным плесом. Ноги заскользили по травяному склону, он упал набок и покатился. Через несколько саженей уперся в камень, сел.

   Ход к реке был перекрыт. У берега зачалились три длинные свейские шняки, каждая со змеиной головой на носу. Сборщики лопской дани. Они приходили раз в году от истоков Паз-реки — большого лапландского озера Инариярви. Навещали пазрецких лопарей, затем плыли Варяжским заливом на восход и снова углублялись в матерую землю по реке Печенге.

   Паз-река преграждала им путь своим последним порогом-падуном, сбрасывавшим речную воду с высоты трех саженей. Свей разгружали шняки, чтобы волочь их треть версты песчаным берегом.

   Всякий раз, когда свейские даньщики появлялись у пазрецкого и печенгского погостов, Митрофан избегал встречи с ними. Само имя этого народа было связано с памятью о прошлом, следы которого он хотел вытравить из себя. Но теперь было поздно прятаться. Свеи заметили его.

   Даже издали его нельзя было спутать с лопарем. Слишком высок для этого низкорослого племени, широк в плечах. Среди лопян он самому себе иногда казался былинным Ильей Муромлянином, вышедшим в поле против ребятишек.

   Он встал во весь рост, чем вызвал еще больше интереса у свеев. Десяток человек направились к нему. Но только трое пошли по прямой, остальные двинулись посторонь — вперехват. Все были вооружены.

   Погоня возобновилась, только поменялись загонщики. Митрофан возвращался к ельнику, забыв об охотниках-лопарях. Он надеялся сбить след и рассчитывал, что уходить далеко от реки свеи не захотят, опасаясь потеряться среди сопок. Но в ельнике его ждали и видели его намерение.

   Стрела пропорола бедро, застряв наконечником в мясе. Он упал на колено и, стиснув зубы, обломал древко. Еще две пронеслись мимо. Послание было ясным и откровенным: его не пускали в ельник, вынуждая бежать открыто, на виду у преследователей — и не прочь от реки, а вдоль. Или же просто сесть и дожидаться, когда его возьмут — наденут веревочный ошейник, накоротко прикрутив конец к связанным рукам.

   Ни русские, ни свейские или норвежские сборщики дани не упускали возможности взять полоняников, которых можно недешево продать или пристроить для работы в собственном поместье, на своем хозяйстве. Лопарь — никчемный раб, без своих оленей и тундр он долго не живет, иное дело — корела либо финская чудь.

   Сильно припадая на ногу, он бежал в единственном направлении, которое оставалось для спасения. Четверым, поднимавшимся вперерез, не хватило лишь двух десятков саженей. Он проскакал мимо, как хромой заяц, выстреливший из-за кустов. Загонщики разразились азартными криками, поняв, что подранок от них не уйдет. Теперь они не спешили.

   Митрофан вел их за собой с полверсты. Его укрывали ивняки, каменные взгорки, языки сосновых перелесков. Но за ним, как хвост, тащился след — капли крови на валунах, траве и во мху. Паз-река подходила ближе. Прошумел и остался позади падун. Земля под ногами стала забирать выше: ровный песчаный берег у самой воды резко обрубали скалы. Он поднимался в гору, чувствуя, как тают силы. Останавливался, дышал, опираясь на валуны или стволы деревьев, пока снова не показывались внизу старые враги — свеи.

   Наконец впереди расстелилась плоская верхушка пахты, что крутым обрывом нависала над рекой. Далекий гул падуна перекрывало кипение приливных вод, бурно входивших в устье Паз-реки из морской губы.

   Другого пути не оставалось.

   Он доковылял до края скалы и повернулся к преследователям. Их было шестеро: крепкие воины с рублеными лицами, с заплетенными в косы бородами, в кожаных доспехах. Только у двоих оголены мечи. Рассчитывали взять безоружную добычу почти что голыми руками — деться ей было некуда.

   — Господи, прими душу...

   Он взмахнул десницей, сотворив крест, и прыгнул. Свист рассекаемого телом воздуха, рев наполнявшейся соленой водой реки, вопль разозленных свеев — все сплелось в ощущение адского ужаса, за которым наступила внезапная глухота и ожидаемая темнота.

   Его крутило и бросало, засасывало в черный водоворот. Точно в такую же смолистую воронку когда-то давно, еще мальчишкой, его бросил барахтаться лопский колдун в Чупаньге. И тогда, и теперь его заглатывала смерть.

   Только на этот раз кто-то простер над ним крыло милосердия. Его выдернуло из темноты: он увидел над собой свет, рванул вверх. И сразу снова оглох, объятый грохотом воды, бьющей о скалы. Перед самым лицом бурлило, пенилось и шипело, но не задевало его: он очутился в щели со стоячей водой меж скалистых стен. Митрофан ухватился за камень над головой, а за камнем ощутил пустоту. Посмотрел наверх и не поверил себе: скала зияла пещерным провалом.

   Он подтянулся, рывком забросил тело на холодный пол каменной норы и, обессилев, распластался ничком. Лишь успел заметить, что пещера, уходившая вглубь, обрастала мхом — водой ее не заливало.

   Соленая пена, окрашенная его кровью из раны, качалась на гребне волн у скалы. Ее видели свеи, смотревшие вниз с обрыва. Они уверились, что сбежавший пленник разбился о камни, и разочарованные охотой, повернули назад.
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На исходе недолгого поморского лета из Кандалакши бежали в море две лодьи. В голомяни, на открытом просторе, поигрывал ветер шелоник, про который говорят, что он на море разбойник. Это ветер еще летний, задувающий с русской стороны, от поморской прародины — Новгорода Великого. Но настоящий лиходей на море все ж не шелоник, а осенний ветер полуношник, прилетающий из таких северных пределов, где никто никогда не бывал, разве что белые медведи-ушкуи знают, где он родится.

   Лодьи торопились, ворочая парусами, хватая гуляющий ветер. Верить северным погодам кормщики не приучены, путному поветерью тут недолго смениться противнем. Так от веку и от прадедов повелось: море пахать — рот не разевать. Потому судовому вожу Парфентию, стоявшему за кормилом и степенно покрикивавшему на своих подкормщиков, было не до суеты, поднявшейся средь кандалажских мужиков на лодье, не до огорчений Васяты Михайлова и немого испуга трех лопарей, жавшихся друг к дружке.

   Лопские мужички, впрочем, уныло жались в своем закуте на лодье с самого выхода в море. Но тогда их было четверо. Теперь осталось трое, а четвертый лежал на досках врастяжку, со сведенным судорогой лицом, остывающий.

   Причин внезапных корчей и быстрой, страшной смерти лопина никто не ведал, отчего было жутко и внутренне зябко. Васята, которого монах Феодорит несмотря на его молодость поставил во главе посольства, снаряженного к московскому митрополиту и великому князю, горевал от потери сильнее самих лопарей. Пока обворачивали мертвеца саваном, все хватался за голову и выдрал бы в конце концов пуки волос, если б не встал рядом дородный мужик Северьян Акимов да не причесал бы его взлохмаченные мысли и чувства.

   — Ha-ко ты, Василий, не вини себя. Раз пошло такое быванье и дело такое доспело, ты-ко непогодь рожей не разводи, хмарь на себе не развешивай. Море того не любит.

   — Не доглядел я, дядька Северьян... — простонал Васята. — Отец Феодорит настрого наказывал, чтоб я за ними в оба смотрел да берёг бы... Какой из меня голова на посольстве? Глуп и зелен. Вот ты бы... тебе бы...

   — Я чужого не возьму, — отверг Северьян. — Что на тебя возложено, ты-от и неси. А лопин-то вовсе не от твоего недогляду окоченел. Корчами его ломало спроста, думашь?

   — А с чего?.. — уставился Васята.

   — Вот я и мерекаю — с чего? — твердо произнес Северьян, будто угадывал ответ, но не хотел им делиться. Да и вовсе речь на иное перевел: — Боярин-то наш, двинской управитель Палицын, не знать, для каких нужд везет себе лопского волховника с Мурмана? На что он годен-то окроме каких ни то пакостей?

   Васята поглядел на лодейный нос, где в одиночестве прозябал кебун Карнэсь, одетый уже по-зимнему — в печок мехом наружу с колпаком и высокие сапоги-яры из цельной кожи с оленьих ног. Затем поискал глазами в море другую лодью, отдалившуюся изрядно, — будто мог получить оттуда внезапный ответ на давно мучившую его тайну. В той лодье плыл со своими служильцами и холопами Афанасий Иванович Палицын.

   — Сам бы хотел о том сведать, дядька Северьян, — уныло сказал Васята.

   — А не то до Колмогор вовсе лоплян наших не досчитаемси, — загадочно молвил Северьян и отошел прочь.

   Покойника, спеленутого в саван, бросили на волну. Трое его соплеменников пустыми взорами проводили мертвеца под воду.

   Васята, тяжко повздыхав, отправился на нос. Подсел к кебуну, гордо казавшему всем остальным на лодье свою меховую спину.

   — Пошто дичишься-то? — заговорил он, словно забыв, что кебун не понимает русскую молвь. — Шел бы вон к своим. Ну и пускай они из лешей лопи, а ты из дикой. Вместе-то ж веселей...

   Карнэсь не шелохнулся.

   — Страшно тебе от земли родимой отрываться? — продолжал Васята, разговаривая сам с собой. — И мне боязно. До самой до Москови пойдем. Можно было б и ближе, кабы в Новгороде архиепископское место не пустовало аж пятнадцать годов... А я ведь дале Колмогор и не бывал. Вот только угоры эти, что в Писании нарицаются ребра северовы, и видал. — Он покивал на темную вихлястую черту Летнего берега далеко впереди. — А дальше-то, быват, земля иная. Там, на полудень, и хлеб сам из земли растет, аки травяное былие. А поди-ко поверь в такое диво. Пока сам не узришь... Да что хлеб. Всюду-то земля на свой лад красовитая. Бают, живет где-тось Ындейское царство, а там и люди на нас не похожи, и зверье диковинно, и земляное произрастание вовсе иное. А ходил дотуда на корабелках торговой тверской человек Афанасий по прозванию Никитин. Цветасто рассказывал про ту Ындию. Али вот взять Китайское тридесятое государство, до которого Васюк Палицын хочет доплыть из нашего Студеного моря. До ихнего стольного града Канбалыка можно, бают, и посуху дойти, на конях, как татарва монгольская ходила да наши князья великие в древни веки. Однако ж на лодейках сплавать-то любо-дорого станется. Скажут тогда наши поморы: вот, мол, тебе, государь великий князь Василий Иваныч, путь чист до самого Китайского царства — ни татарва тебя не запнет на том пути, ни итильцы, ни самарканцы либо еще какие бусурманы неведомые... — Васята мечтательно вздохнул. — А про пуп земли-то ты небось и не слыхал никогда. Про город Ерусалим, по которому Сын Божий своими пречистыми ногами ходил. Оттуда-то и сила крестная стала расходиться по всей земле. И бесов, нечисть древнюю, погнали крестом все дальше, от полуденных стран до полуночных. Так и прижали их к самому краю земли, где твоя лопь живет и прочая самоядь. Югра, вогуличи... бесопоклонники лютые все. Да ничего. Теперь-то и отсюда, с гор этих, сбросим в море всю нечисть, что от креста тут до времени схоронилась...

   Кебун повернул к нему голову. Лицо его совершенно ничего не выражало, а рот задвигался и словно бы плюнул:

   — Рано хвалиться надумал, Васька.

   Чужой, мертвый голос произнес это русским наречием, которого кебун Карнэсь не знал.

   Васяту пробрал озноб, как от зимней ледяной стужи.

   
...Наутро кебун исчез. Посольский голова бегал по лодье, заглядывал в каждую щель, окликал мужиков — не видали ль.

   Не видали, да и не до лопского ведьмака стало всем. Ветер за ночь сменился, запылил морскими брызгами северо-полуношник. Море занепогодило, волны шли бурно.

   — Ишь как взводнишшо-то гребни загибат, валы дыбит. — Северьян Акимов будто не услышал Васькиного тревожного спроса. — Ну теперя держись. А ты бы, паря, под палубьем заховался да привяжись-ко покрепче. Грозной бой с морем будет.

   — Наверно знашь, дядька Северьян?

   — Поморско слово мое верно.

   Исполнилось его слово быстрее, чем думали.

   Свет над морем померк, и воды стали темны. Лодью кидало поперек волн, которые сперва задирали ее носом в небо, а после нещадно швыряли в бездну. Море выло, стонало и разливалось лютым, смерть несущим свистом, как Соловей-разбойник.

   Что это была за буря! Васята, отроком ходивший с отцом на промысел, никогда в такую злую заветерь не попадал. Тут уж не один северо-полуношник бесновался — пали несхожие ветры, противоветры, и старались закрутить лодью волчком, бросить бортом на волну, чтобы захлестнуло, опрокинуло, погубило суденко и людей с него. Кормщик тому едва противился. Захлебываясь, Васята видел, как Парфентия отрывало от руля чередом идущими волнами. Подкормщики же, снимавшие щёглу, не поспели ему на помощь. Вожа полоскало водяными валами — он, повиснув, цеплялся за кормило одной лишь рукой.

   Васята прикрыл очи и начал читать последнюю молитву.

   Однако смерть в морской пучине не спешила. Давала ему еще немного времени, чтобы воззвать к Николе Чудотворцу и к соловецким отцам, Зосиме с Савватием, в морских бедах помощникам.

   Он открыл глаза и узрел страшное, великое зрелище. В носу лодьи грудью против чудовищной волны встали два помора, Северьян Акимов и Андриян Каша, два побратима, некогда, близ другой смерти, обменявшиеся крестами.

   Оба были в белых смертных рубахах, без шапок. Стояли не держась, только пошире утвердив ноги на дощатом настиле. Оба, глядя на черный с прозеленью морской вал, клали на лоб кресты.

   — Прощай, Северьян!

   — Прости и ты, Андриян!

   Как он услышал эти прощальные крики сквозь грохот морского ада? Может, и не слыхал, а придумал их себе за мгновенье перед объявшим его ужасом.

   В реве моря ему услышался другой крик, глумливый и дикий, ни с чем не схожий: «С тобой еще встретимся, Васька!»

   Гребень волны повлекся жутким бесовским рылом к лодье, накрыл ее, ударил, смял, поглотил. Васята не слышал собственный вопль...

   И странно было после всего вновь ощутить себя еще живым, хотя и до полусмерти избитым, оглушенным, пустым до самого дна.

   Недалеко от него на досках лежал ничком Андриян Каша. Море взяло лишь одного из двух, выбрав себе Северьяна Акимова.

   И стало тишеть.

   
...Лодью с двинским управителем Афанасием Палицыным отнесло бурей в неведомую сторону. Морской окоем был спокоен, чист и пуст. Смерть миновала, и люди радовались спасению.

   — Могло и разметать, — бесстрастно промолвил суровый кормщик Парфентий. — До Двины-от одни пойдем.

   Васята после радости приуныл было, а подумавши, сообразил, что ежели двинский управитель загинул морем, то и спроса с него за пропавшего лопского колдуна не будет. Однако малодушно надеяться на это не стал. К тому же другая забота приспела. Вернее, та же самая обернулась иным боком.

   Андриян Каша, с перевязанной разбитой головой, положил перед ним кожаный мешочек, стянутый жилой. Васята расслабил жилу и вывалил на доску горсть сухих мух.

   — Это чего? — удивился.

   — Лопины зовут ган, — объяснил другой мужик, Иван Порей. — У нас кличут — стрелье. Лопская ворожба, порча. Колдун ихной муху вынет, оживит и пустит на кого ему надобно. В кого надо это стрелье попадет да хворью пришибет. Быват, смертной хворью. Давешнего лопина-от крепко пришибло.

   Подхватывая в речи один другого, мужики повинились перед ошалевшим Васятой: утопили они-де прошлой ночью ведьмака. Навалились втроем, забили пасть войлоком, сорвали с пояса колдовской припас и бросили за борт. Иначе б не довезли своих лоплян не то что до Москови, а и до Колмогорского городу. И не поведали бы лопляне русскому митрополиту, что желают переменить своих бесов на христианскую веру и поставить для своего роду-племени освященную церковь.

   — А Северьян-то?.. — боясь догадаться обо всем сам, выдохнул Васята.

   — Северьян-то и заводчик всему делу был. Тебе только сказываться не хотели. Да вишь, как оно... Суд морской совершился.

   — Я с Северьяном на суд пошел, — прибавил Андриян, а потом тихо спросил Васяту: — Видел ли ты, когда нас обоих волна подхватила, как Никола Угодник меня за загривок взял да обратно в лодью закинул?

   Васята помотал головой и встречно вопросил:

   — А слышал ты, как море в тот миг ревело голосом сатанинским? Видел, как дьяволова морда явилась в водах?

   — Видно, тебе иное там открылось, нежели мне, — со вздохом сказал Андриян.

   Васята сгреб мух обратно в мешочек, затянул жилу и брезгливо бросил лопскую кудесу в море.

   — Тяжесть вы мне на сердце положили своим признаньем. Ну да возьму грех на душу. Если не разбило лодью Палицына и жив он, скажу ему, что колдуна нынче смыло волною в море.

   Остаток пути до двинского устья он думал о другом обещании. О том, которое услышал в свистящем вое морской бури. Но разве лукавый лжец, досаждающий людям от начала веков, умеет держать обещанья?
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Хорошee жилье ты нашел себе, Мэтар-Тан, — говорил Олес, почасту залезая ложкой в котелок над очагом и уписывая куски рыбы, томленой с ягодой вороникой. — Люди не найдут, и зверь не подступит. Только холодно. Слишком много пустого места. Огонь зимой не согреет. Кёдд у саами невелик, зато в нем тепло. Тебе надо олешков, Мэтар-Тан. Тогда будут шкуры, будет мясо. Пойдем с тобой скоро на мхи, я помогу тебе наловить диких олешков.

   — Я не ем мяса, Олес. А шкур мне хватает от лесного зверья.

   Лопин задумался, не донеся ложку до рта.

   — Но я должен что-нибудь отдать тебе за это. — Он потрогал вырезанный из дерева крест на груди. — Скажи, что мне сделать для тебя.

   — Мне ничего не нужно. Я надел тебе этот крест как знак твоего желания быть со Христом. Всего лишь... Если бы я мог крестить тебя... Но я не могу.

   — Почему?

   Митрофан не ответил. Ушел, прихрамывая, к отверстию пещеры и стал смотреть на быстрое течение Паз-реки, на дальний берег плеса с густой осенней прожелтью. В середине реки одиноко плыла лопская лодочка — гребец правил поперек тока вод.

   — Нойд Леффьк увидит на мне твой крест, Мэтар-Тан, и прогонит меня из сийта, — уже не так уверенно заговорил Олес, перестав есть. — Тогда я возьму Локри и своих олешков, возьму кёдд и уйду в тундры. Буду там жить. Буду приходить к тебе... Па! — Лопин шлепнул ладонью по голове. — Я забыл тебе сказать, Мэтар. Приедут нойды с Патсойоки и Ноддъярв, придут кебуны. Они поплывут к Нейденэльве, там есть Аккупакх, скала Старуха. На нее могут подниматься только нойды и кебуны. Если туда зайдет простой саами, сейд тотчас накажет его. Там совершают лоахт, уводят туда много оленей. Теперь готовят большой лоахт, великое жертвоприношение. Будут благодарить за то, что духи взяли тебя, Мэтар-Тан, в страну Ябмеаймо, в землю мертвых. — Олес хихикнул, а затем страшливо втянул голову в плечи. — Все думают, что ты мертвый и тебя унесла река. Нойд Леффьк прыгал от радости, когда воины чуди... ты зовешь их свеи... когда они стали спрашивать его о тебе и рассказали, что ты убился.

   Митрофан вернулся к очагу.

   — Великое жертвоприношенье? Надо же, какой почести меня, грешного, удостоят... Что ж, верно, самое время воскреснуть и явиться на эту... как ты сказал?.. Аккупахту.

   Олес испуганно подскочил на месте, залепетал:

   — Не делай этого, Мэтар-Тан! Старуха прогонит тебя, ведь ты чужак. Если она тебя не убьет, то кебуны пошлют по твоему следу своих ноайде-вуонгга. Ты будешь в большой опасности. Они подумают, что ты яммий...

   — А я и есть яммий, Олес. Мертвец.

   — Ты? — Лопин остолбенел с открытым ртом.

   Митрофана отвлек звук, раздававшийся извне. Он вернулся к выходу из пещеры и выглянул.

   — Олес, да тут к нам еще гости! — Он сбросил веревку, одним концом закрепленную на каменном выступе в глубине пещеры. — Привяжи лодку и залезай.

   Вскарабкавшийся по веревке юный лопарь растерянно озирался. От Митрофана он шарахнулся как от злого духа.

   — Одзи! Ты не захотел идти со мной, трусливый волчонок. Зачем теперь явился? — сурово выговорил ему Олес.

   Парень как зачарованный пялился на его крест.

   — Ты правда живой? — потрясенно спросил он Митрофана. И не дал ответить: — В этом древесном сейде живет твой Бог?

   Он потянулся пальцами к кресту на груди Олеса. Тот сердито ударил его по руке.

   — Я тоже такой хочу, — заявил отрок. — Одзи не трусливый волчонок. Нынче я отхлестал своим поясом сейдакедьке, потому что он не выполнил мою просьбу! Оанхесь-Юлльк видел это и обещал отодрать меня за уши, когда поймает.

   — Ты хвастливый и завистливый волчонок, — нахмурился старший. — Увидел и тут же захотел. Мэтар-Тан, скажи ему, что...

   Отшельник усмехнулся.

   — Видишь, Олес, вас уже четверо. Тебе не придется быть одиноким изгоем.

   — Как четверо? — изумился лопарь и скосил ревнивый взор на Одзи — не привел ли тот с собой еще двоих, которые где-то прячутся.

   — Ты, он, твоя жена и сын.

   — Какой сын? — вытаращился Олес.

   Гулкое пространство пещеры разорвало внезапным воплем отрока:

   — Поплыли скорей, Олес, твоя Локри уже кричит и рожает!..

   
...Митрофан возвращался к своей веже, освещая сумерки лампадой-сальницей. Его не заботило, что могли подумать и как сильно перепугаться случайно увидевшие этот движущийся огонек лопари. Наверняка решат, что среди сопок идет навь, лопский яммий, чтобы наслать болезнь или утащить чью-нибудь душу, и убегут прятаться.

   Но лопари так просто не разгуливают ночами. Они боятся не только своих мертвецов. Их держат в неодолимом страхе демоны-божки, духи-сайво, упыри-равки, живые и мертвые кебуны, праздношатающийся по тундрам и чигорам колдун-оборотень Сталло со своим волшебным псом...

   Верхушка вежи четко обрисовалась на длинном узком облаке, вобравшем в себя свет низко висящего половинного месяца. Ночной холод хрустел под ногами первым, слишком ранним заморозком.

   Он отодвинул полог вежи и осветил ее темное нутро. Тотчас лампада кувырнулась наземь, выбитая сильным ударом из руки. На Митрофана обрушилась тяжесть, зло сопящая и барахтающаяся. Перед носом мелькнуло лезвие ножа. Он перехватил руку, держащую клинок.

   — Ну прирежь меня, Хабар! — придушенно и отчаянно взвыло. — Прирежь, и дело с концом!

   Митрофан подтащил калечного к постели из шкур, бросил. Ножик отобрал. Поднял лампаду с потухшим огоньком, подсел к очагу и стал раздувать едва живые угли.

   — Я думал, снова лопин причухал, — злясь, объяснял Скряба. — Не могу больше видеть эту глупую рожу! Ни слова по-нашему не понимает.

   — Научись сам его понимать, — спокойно промолвил отшельник. — Он приносил тебе еду и питье. За это ты хотел убить его?

   — Еще раз придет — зарежу, — сумрачно обещал безногий. — Лучше с голоду сдохну.

   Митрофан сходил к ручью за водой, наполнил котел. Неспешно стал рассказывать:

   — Я пришел сюда, к Варяжскому заливу, двенадцать лет назад. За это время смерть часто являлась ко мне. Раз пять или шесть меня убивали. По-настоящему, не как ты сейчас. После самого первого раза я лежал на Валитовой скале, умирая от голода, холода и побоев. Однажды, когда я, как и ты, решил, что лучше мне сдохнуть, а не мучиться, надо мной пролетела чайка. Она держала в клюве рыбину и выронила ее. Прямо на меня. Я сожрал эту рыбу сырой, со всей требухой, с кровью. Вот тогда я и поверил, что выживу здесь. И перестал звать смерть. Через день на мою скалу пришли лопари из нейденского погоста. Они дали мне еду, оленьи шкуры, научили, как сшить одежду и каньги. Потом я еще многому от них научился... Для таких, как мы с тобой, Гордей, — продолжил он после короткого молчания, — нет места на земле лучше, чем это. А смерть не спасет, не думай. Нам с тобою надо жизнью спасаться.

   — Какой жизнью?! — зло процедил Скряба и поднял обрубок ноги. — Этой? Вот этой?! — Он резко очертил рукой полукруг, разумея скудость вежи.

   — Этой.

   Скряба бессильно обмяк.

   — Ненавижу тебя, Хабар... Ты же с серебра ел, в бархат и камку одевался, золотом подпоясывался!..

   — А теперь с деревяшки ем и шкурами покрываюсь, — договорил за него отшельник и опустился рядом. — Дай-ка культю. Обмыть да перевязать надо.

   — Чего ты хочешь от меня? — скрипнул зубами безногий, глядя, как он разматывает нечистую холстину.

   — Ничего. Я свое плотское и земное давно отхотел. Теперь у меня одно желание... Душу свою спасти... И другую душу... — тише досказал он, — которую сгубил...

   Скряба согнулся в поясе, потянулся к нему, ухватил за рубаху.

   — Только мою душу не трожь, Хабар! Не дамся тебе...

   Калечный повалился навзничь и до хрипоты, до икоты смеялся.
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Разбойный посвист мурманского ветра гулял по скале. Тонколапые мелкие березы кланялись буйному повелителю, пластом ложились на камни, обвитые травой. Серая скомканная холстина неба роняла холодные капли. Далеко внизу свирепо игралось море, выпенивая белогривые валы.

    — Здесь нет того, что ты ищешь.

    Афанасий разглядывал груду темных крупных камней с острыми краями. Когда-то они были единым целым. Не верилось, что огромный валун в две сажени высотой мог быть таким хрупким и так легко расколоться. Хозяин горы, древний лопский сейд, превратился в россыпь обломков.

    — Что я ищу? — не понимал он, оглядываясь.

    — Золото. Здесь его нет.

    Афанасий удержал взор на гниющей куче оленьих рогов, закрывавшей пасть горной расселины.

    — Зачем тебе золото, если у тебя есть это? — Корявым коротким пальцем проводник ткнул в золотую гривну на груди Афанасия. — Кто владеет знаком, может однажды посмотреть в глаза бога, сохранив при том разум. Ты мог бы иметь больше, чем золото. Но слишком медлил. Тобой владел страх. Если б ты пришел сюда раньше...

    Афанасий с досадой толкнул сапогом камень. Тот остался недвижен.

    — Кто это сделал?!

    Старый сморщенный лопин в расшитой красными нитями юпе, с нанизью волчьих клыков на поясе встал у обрыва скалы. Под самым ее краем прилепились два деревца, выглядывавшие снизу дрожащими верхушками.

    — Он. — Палец на вытянутой руке лопина отыскал темное пятнышко внизу. Посреди морской губы прыгала на волнах лодка. — Поп из Керети.

    Лодка шла гребным ходом и казалась щепкой, подхваченной стихией, однако ж державшей нос прямо, не поддававшейся грубой морской силе.

    — Он враг твой. Помнишь кольского кебуна, которого ты вез через море? Его звали Карнэсь.

    Старик повернулся к Афанасию. Тот всматривался в задубевшее на ветрах и дымах темное лицо лопина и впрямь вспоминал, что когда-то видел его.

    — Он утопил меня в море, а тебе сказал, что кебуна пожрала буря.

    Волна ярости, вспученная холодным воспоминанием, вынесла из глубин памяти имя: Васька-кандалажанин. Тот, из-за кого провалилось все дело тогда, много лет назад.

    — Убей его, — повелительно произнес лопин, — а труп принеси сюда и сожги.

    Афанасий, дрогнув, продолжал смотреть на кебуна, назвавшегося мертвецом. Дрожь накатывала изнутри, сотрясая его все сильнее, пока мощным пинком не вытолкнула из сна...

    
На мокрое, разгоряченное лицо подуло — будто повеяло прохладой летнего вечера.

    — Тише, Афонюшка! — На оголенную грудь легла теплая ладонь. — Ай приснилось чего? Срачица-то вон отсырела на тебе, хошь выжимай всю.

    Девка, что лежала рядом, сбросила с себя покрывало, изогнулась, потянувшись куда-то. Достала рушник и стала обтирать ему лоб, шею.

    — Приснилось... — тяжело выдохнул Палицын. — Мертвец привиделся. К чему, знаешь?

    — Осподи Исусе. — Девка выпустила рушник и испуганно обнеслась крестом. — Обереги Христос таки-то сны видеть. Дак и то сказать, смотря кто приходил-то, Афанасий Иваныч. Ежели из родителев упокойных кто але иная родня, так то одно. А ежели иной... Мертвецы-то разны быват. Кого ты видал, Афонюшка?

    Он не ответил, и девка снова принялась утирать его пот, дуть в лицо и на грудь, охлаждая распаренное страшным сном тело. Палицын лежал бесчувственно и неподвижно.

    — Любишь меня? — спросил чуть погодя, проявив наконец интерес к ее старательной заботе.

    — Так ты рази спрашивал про то, боярин, когда меня за мякоть-то хватал? — с бойкой усмешкой отозвалась девка.

    — Теперь спрашиваю.

    Она сильно тряхнула простоволосой головой, сдула завесившую лицо русую прядь.

    — А люблю! — сказала решительно. — До смерти-от люблю. Ни с которым из молодняка тебя не сравню, Афанасий-свет Иваныч. Каждую-то морщинку твою да сединочку в голове люблю и жалею. А ишшо ребеночка от тебя в охотку бы родила. Афонюшкой тож назвала б.

    — До смерти, говоришь... Ребеночка... — Палицын вдруг задышал прерывисто. На коротко стриженных поседелых висках снова выступили капли пота. — А жизнь свою отдала б мне?

    — А на кой тебе жись-то моя? — взыграла девка голосом и бровями. — Ить замуж не возьмешь, боярин. На что я тебе, поморска сирота. Выдал бы меня опосле за служильца какого ни то, тем бы и миловал.

    — Надо! — Он повернулся обок, оперся на локоть. Уронив голову, громко, с натугой дышал. — Коли спрашиваю... Раз до смерти любишь, то и себя отдашь.

    Палицын схватил ее свободной рукой за плечо и резко наклонил к себе.

    — Ha-ко, да ты горишь-от весь, Афанасий Иваныч! — всполохнулась девка, почуяв его жар.

    Он повалился на спину, привлек ее и горячечно вдунул в ухо ледяные слова:

    — Мертвое лопское требище оживить... кровью человечьей... Коли любишь, так согласишься...

    Девку страхом отбросило на другой край ложа. Поджав заголившиеся из-под сорочицы ноги, она мотала головой:

    — Не ты... Лихоманка тобой говорит... Ой, лихо-лишечко, боярин-то батюшка захворал... А я сейчас, я быстро... за лекарем пошлют... Да баньку тебе, выгнать-от из тела костоломку с лихоманкой...

    Девка сползла с ложа на пол и шарила вокруг руками, не сводя с него глаз. Палицын все это время, пока она собирала рубаху, сарафан да чоботки, глухо, через силу хохотал. Затем смех перешел в кашель и воронье карканье, а полуголая девка в одном исподнем, прижимая к груди одежу, метнулась в сени.

    
* * *

    
Горловина моря почти осталась позади, и команда норвежского шнеккера выдохнула с облегчением. Русский лоцман Иван более всего предупреждал о коварстве Горла, где велика опасность сбиться с пути во внезапном вязком тумане, пропороть бок о запоздалый ледяной торос или же нечаянно попасть в переменившуюся воду, которая насадит на мель либо вынесет, как пробку из бутылки с игристым вином, в такие чертовы дали океана, откуда нет возврата. О дальнейшем пути в море до самого Колмгарда русский не столь заботился — не было б лишь зеленухи, как здешние береговые жители прозывают штормовые валы. Даже о ветре ему не нужно беспокоиться — три десятка гребцов не дадут шнеккеру болтаться на месте, если обвиснет парус.

    — Вон с теми крестами на угоре поравняемся, хер Хагстром, и будем забирать влево, к Зимнему берегу. Оттуда рукой подать до двинских рукавов.

    Сколько ни пытался Магнус Хагстром разглядеть кресты на далеком высоком берегу, который остро ломающейся линией тянулся справа, ничего не увидел.

    — Зачем русские ставят столько крестов на море?

    — Да как же. — Лоцман Иван снял поморскую шапчонку и потер макушку. — Иные место обозначают, чтоб кормщику примету в пути дать. Иные на опасность указывают, мель там либо скалу подводную. Иные ж по обету ставлены, где спаслись души человечьи от морского гневу. По тем, кого море взяло, тоже в поминанье ставят, вместо могилок. А оно, море-то, почасту свою дань берет...

    Хагстром, прямой потомок викингов, брезгливо улыбнулся, услышав, что русское мужичье, возомнившее себя мореходами, помногу гибнет в соленых волнах. Настораживало его в этом заливе, который московиты зовут Белым морем, совсем другое. То, о чем лоцман Иван не знал, а если знал, то не хотел говорить. Смутные ожидания норвежца произрастали из древнего названия, которое дали этим водам викинги. Гандвик— залив чудовищ, колдовской залив. Однажды в таверне он подслушал пьяный разговор рыбаков. Они пугали друг дружку россказнями про гандвикских и лапландских призраков, неупокоенных мертвецов, которые во множестве встают из могил по берегам и топят проплывающие мимо корабли. Все это, конечно, басни, полагал Хагстром, но родились они не на пустом месте. Бьярмаланд и его Колдовской залив, должно быть, таят в себе немало темных тайн, а бьярмийскими колдунами из дикого лаппонского племени интересуются даже при королевском дворе.

    Русский лоцман меж тем неотрывно глядел вперед, озабоченно хмурясь. Посмотрев туда же, Хагстром понял, что море меняет настроение и скоро их накроет если не штормом, то большим непогодьем. Берег скрыло серой пеленой, а дальше в море прямо по курсу шнеккера стремительно разрасталось мглистое пятно. И даже не пятно, а темный столб до неба.

    Ветер, дувший в корму, крепчал, на тугих парусах можно было выбивать дробь. Шнеккер несся над растущими волнами как чайка. Капитан отдал приказ убирать паруса. Лоцман Иван убежал на нос — клочья тумана уже плавали над кораблем и видимость падала.

    — Как это возможно, — Хагстром подошел к капитану, — ветер дует в ту сторону, а туман движется ему навстречу?

    — Что вы хотите, Хагстром, — сквозь зубы пробормотал капитан, накинув на голову колпак от дождя. — Это же Гандвик.

    — Это что-то объясняет? — вздернул брови потомок викингов, тоже кутаясь в морской плащ.

    Хлынувший с неба ливень придал его удивлению еще больше остроты. Туман не смывало дождем, не сдувало ветром.

    Шнекерр, сбросив ход, почти вслепую переваливался на волнах. Гребцы спрятались под запасной парусиной, несколько человек из команды напряженно застыли на своих местах. Русский Иван, держась за борт, снова перебрался с носа к Хагстрому и капитану.

    — Сколько слышал про него, а ни разу не видал, — переводя дух, сообщил он. — Никакой опасности, хер Хагстром, непогодь скоро сойдет.

    — Про что ты слышал, Йоханн?

    — Сейчас сами увидите. — Лоцман поднял палец и стал вглядываться в серую рваную занавесь дождя и тумана. — Уже слышно. Близко идет.

    Хагстром и капитан в недоумении последовали его примеру — напрягли слух и уставились за борт. В самом деле сквозь грохот волн и скрип корабельного дерева стал различим звук, похожий на человечий голос, то ли мычащий, то ли поющий. Сделалось немного светлее, дождь с ветром рвали и все же разгоняли туман. Среди свинцовых волн показалась лодка. Русский карбас, похожий на норвежскую рыбацкую елу, но поменьше. Лодка шла против ветра, в северную сторону. Управлял ею единственный гребец, тяжело ворочавший весла в накатывавших морских валах. Хагстром на мгновенье увидел его лицо — жесткое, застывшее, словно закаменевшее от натуги. Только губы шевелились. На шнеккер он даже не взглянул.

    Хагстром поежился, испытав приступ внезапного страха.

    — Плохая примета, — пробормотал капитан.

    Лодка и человек в ней казались ужасным, необъяснимым видением, морским призраком. Но даже если они настоящие — это было бы еще хуже. Потому что утлая посудина не может спорить с бурлящим морем, а человек — не понимать этого.

    — Года три так плавает. — Лоцман Иван по-русски перекрестился и суеверно плюнул через плечо. — Поп с Корельского берегу, а в карбасе у него гроб с мертвецом. И чего плавает — анчутка его знает. Море на него злится, что нечистоту с собой возит. Всегда непогодь с ним об руку ходит.

    — Русский поп?..

    Хагстром не успел как следует удивиться. Гребцы подняли крик, капитан, чертыхаясь и бранясь, кинулся к рулю. Лоцман Иван виновато охнул и побежал на нос. Шнеккер грузно разворачивался, едва не осев на голом крохотном острове, торчавшем из воды. Его каменная плешь медленно проплыла на расстоянии весла от борта корабля.
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Двинский наместник встречал норвежского посланца, кутаясь в летнюю шубу, подбитую мехом, в меховой же шапке, невзирая на летнюю духоту. Однако из-под длинных пол выглядывали домашние сафьянные чоботы. Невелика честь привечать иноземного послужильца невидного чина из полуношной крепостицы на берегу океана.

    Усевшись в кресло и пристроив ноги на низкую приступку, Афанасий Палицын уставил тяжелый, больной взор на заморского гостя в небогатом кафтанишке. С узким мечом-недомерком, который иноземцы зовут шпагой, мурманин расстался в сенях неохотно — о чем наместнику доложили, и шапку нелепого вида снял при поклоне да тут же опять нахлобучил.

    — Подданной датского величества короля Христьяна хер Магнус Хагстром, — надсадно возгласил толмач, — подручник фохта Вардегуса, по-нашему значит второй воевода крепости, здравствовать тебе, боярин, желает.

    Палицын закашлялся, а после обтер лоб белым платом. Лицо наместника было изжелта-бледным. Норвежец снова заговорил, отмахнув дланью к двери, где стояли двое слуг с сундуками, большим и поменьше.

    — Хер Хагстром жалеет, что ты, боярин, не в добром здравии и подносит тебе в дар дюжину бутылей норвецкого пития. — Толмачивший русский мужик в поморской бузурунке и кожаных портах сглотнул при виде большого сундука, который слуги выволокли на середину клети и раскрыли. — Крепка она, зараза, с ног валит не хуже хмельного меду.

    — Ты кто такой? — Палицын, кивком отблагодарив за дары, посмотрел на мужика. — Как у мурман в службе оказался?

    — Дак с Онеги я, в подкормщиках хожу. На Мурмане промышляем, на Кегоре, у Варяжского-то заливу, торгуем с варягами, рыбу им продаем, — бойко рассказывал помор. — Там оне меня и приметили, оттого что наречье ихнее понимаю и пути морски знаю. Лет дванадесять тому, ешо когда зуйком плавал, на Тенуе-реке попленили меня, в холопи продали. В Тромсе пяток лет прожил, молвью чужой разговаривать стал. А там нашу лодью у пристаней увидал да в ноги мужикам кинулся, чтоб укрыли и вывезли до родной стороны. А кличут Иваном.

    Афанасий Иванович потерял интерес к мужику и спросил норвежца, легко ли, трудно ли доплыл он от Вардегуса до Колмогор. Услыхав вопрос, иноземец отчего-то развеселился и долго-долго отвечал. Толмач сложил его рассказ в несколько слов:

    — У Терского берегу чуть не потопил нас окаянной поп-гробовоз. Нагнал погоду, да шняка-то норвецкая чуть на луду не села. Знашь, боярин, про того попа, что округ Мурманского Носу в карбасе ходит? Присмирил бы ты его, что ль... Беда на море от него.

    Желто-восковое лицо Палицына начало приобретать темный, зеленоватый оттенок.

    — Худо тебе, Афанасий Иваныч? — обеспокоились колмогорские служильцы, присутствовавшие на приеме. — Погнать иноземцев до другого разу?

    Палицын, оправившись, отринул рукой их заботу и велел норвежанину сказывать, зачем пожаловал в русские пределы. Гость принял надменно-напыщенный вид и разлился долгой речью, которую тут же подхватывал толмач, урезая втрое:

    — Датское величество король Христьян устами, значит, фохта Вардегуса Ульфа Кнутсена и его подручного передает тебе, боярин, свое недовольство. А через тебя царю и великому князю московскому Ивану Васильевичу, всей Руси владетелю. — Тут мужик запнулся, почесал в затылке и покачнул головой. — Ишь ты, как поет-то... И зачем же это оне так?.. Говорит, не по нраву им, что на мурманском рубежу монастыри русские поставлены, на Коле-реке да на Печенге. Имеют желание, чтоб монастыри те исчезли вовсе, потому как... анде, прости Господи... землю всю ту мурманскую почитают своей, варяжской. От же аккулы зубатые!.. Испокон веку, говорит, оне дань берут с лопского племени ажно до Поноя-реки. И русские, говорит, то признают, зовя лопское море Мурманским, то бишь варяжским... Известно у них, что ты, боярин, имеешь власть над всем поморским да корельским краем и с монастырями теми беззаконными управиться можешь...

    Мужик, вынув из пазухи тряпицу, утер с шеи пот. Служильцы возмущенно гудели. Палицын думал.

    — Это дело царское и митрополичье, а не мое, — наконец вымолвил он.

    Норвежец, выслушав, коротко кивнул, затем попросил разговору с глазу на глаз. После нового раздумья наместник изволил. Отправил вон из клети служильцев и подьячего с бумагами да перьями. Норвежские слуги тоже убрались, оставив малый сундук.

    — Ихнее датское величество не хочет рушить дружбу с московским царем и великим князем, — затолмачил снова помор. — Хер Хагстром просит тебя, боярин, принять... А не то, говорит, им, варягам, придется силой те монастыри разорить, монахов выгнать али животов лишить. — На крышку большого сундука легли три туго набитых кожаных мешочка из малого ларца. Норвежец развязал один, показав, что тот полон серебра. — И ты бы, боярин, приняв оное, порешал б это дело миром. Велел бы монахам уйти с тех мест и боле там не приживаться.

    Афанасий Иванович выслушал это, сидя в наклон, низко опустив голову. Наконец распрямился и неторопливо проговорил:

    — Так ты, деревенщина норвецкая, коновал неотесанный, хочешь меня, государева большого дворянина, наместника двинского, мздою купить?.. Не переводи! — рявкнул он мужику, со страху давно взопревшему и взмокшему.

    Хагстром невозмутимо ждал ответа.

    Палицын поднялся с кресла, постоял в раздумьи над сундуком. Затем подхватил все три мешочка и переместился с ними к окну, забросил один за другим в выдвижной короб поставца.

    — А что, хер... как тебя там... опробуем твое хваленое вино за трапезой?

    
...Под бренчанье гудков и трели рожков, отпихивая скоморохов-песельников, Палицын со смехом вывалился из трапезной в сени. Прикрыл дверь и поманил пальцем колмогорского боярского сына Гераську Сухоничева. Дохнул на него резким запахом иноземного пойла, распорядился:

    — Поить датского посланца далее, до изумленных глаз. Да не варяжской водкой. К этой дряни он привычный. Меду наливайте, самого крепкого. Назавтра отправить восвояси. Кормщика ему другого сыскать. Этого... толмача онежского... взять под замок, не выпускать. Головой отвечаешь. Есть у меня подозрение... что лазутчик он норвецкий. Опосля разбираться с ним стану...

    Отвергнув помощь холопа и покачиваясь на ходу, Афанасий Иванович добрел до своей служебной горницы. Покопался в бумагах, сложенных в ларе, и найдя нужную грамотку, разложил ее на столе, расправил ладонью. Перечитал в который раз, особо зацепившись за то место, где писано было, что Троицкий монастырь на мурманской реке Печенге вынужденно платит дань свейскому королю, поелику более половины монахов в обители — новокрещеные люди лопского племени из печенгского и пазрецкого погостов, от роду обязанные данью свеям. А платят десятками меховых шкурок с каждого в год.

    Грамоту эту, писанную печенгским игуменом Трифоном и отправленную в Москву, поморские мужики по весне передавали из рук в руки — от Мурмана до Двины. Приплыв в Колмогоры, она неким образом осела в ларе у двинского наместника, а богомолец, вызвавшийся довезти грамотку до стольного города, доныне томился в темном подклете на наместничьем дворе. «Как чувствовал, что нужно придержать посыльного, — размышлял Палицын. — Надобно теперь расспросить его, читал ли кто сию писанину, знают ли, о чем в ней говорено...»

    
...Из крохотного оконца размером не более кулака неслись во двор плач и стенанье, заглушенные толстой стеной из корабельной сосны. Тюремный подклет держал на себе обширную избу-караульню, в которой жила и несла службу дворская сторожа. Обитатели ее были привычны ко всем звукам, порой доносившимся снизу, и потому глухи к ним. Лишь иногда какой-нибудь новичок-служилец проявлял интерес к темничным сидельцам да кому другому от безделья приспевала охота послушать жалобную брехню узников.

    Нынче на лавке у оконца присел выпить в тени холодного квасу седоусый сторож. Прислушиваясь к слезным стонам поморского мужика, взятого с норвежской шняки, он поучал несчастного:

    — Без государеву либо наместникову указу не след тебе было норвежанам услуживать...

    Из оконца выплеснулись новые причитанья:

    — Серебром заплатить обещали, на три рубля с ими сговорился! Кто мне теперича их отдаст? Три рубля серебром! Где ты таки деньги еще видал, кафтанная твоя душа! За цельной год в море столько не наловишь.

    — Тю! Серебро что, меж пальцев утекет. Зато душой теперь не покривишь. Не может крещеный человек двум господам служить. В ином разе порты у него лопнут на срамном месте. А какой ты слуга государю-царю нашему, коли тебя люторской ереси люди за свое поганое серебро как холопа купили?.. Эй! Чего примолк-то? Аль с соседа свово решил образец брать? Он-то тут с весны, а не слышно и не видно его, богомольника...

    Вместо человеческого ответа караульный дождался хруста разбившегося кувшина и сдавленного хрипа. Высмотреть что-либо через кулачное оконце в темноте узилища он не смог.

    — Эй! Чего там безобразишь?! А ну покажись!

    Выронив кружку с недопитым квасом, караульный потрусил к ступенькам, ведущим вниз, внутрь темницы. Громыхнул запорами.

    В узкой каморе на полу лежало скорченное мертвое тело. Караульный, присев, осторожно принюхался к разлитой из кувшина воде. Обмакнул палец и поднес к носу. Затем насухо обтер об одежду отравленного мужика.

    Вставши, снял шапку и перекрестился.
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— С Богом, Михайлушко! — прокричал старый дядька Онисим. — Выметываем!

    Ревущее море жадно заглотило якорь и потянуло вслед цепь. Десяток пар глаз с мольбой следили, как разматывает ее, грохоча, якорный барабан. Лодью рвануло и затрясло, дядьку Онисима и еще двоих повалило с ног. Натянутая до предела цепь держала коч, а вокруг бесновалась вода. Ей ничего не стоило перегрызть и эту цепь, сорвать малый якорь, как откусила она большой у Моржового острова, где пережидали взводень, и понести лодью дальше на полуночь, в открытый океан, в бескрайнюю голомень.

    — Кажись, держит, — недоверчиво глядел на цепь Михайла.

    Дядька Онисим с Петром уже взялись за меньший, выметной якорь и выбросили его вслед за малым.

    — Вот теперя держит. Зацепилися, ребятушки, слава те Господи и святым угодникам.

    Лица промысловых мужиков озарились скупой радостью. На море разные быванья случаются. Иной раз оно ломает лодьи, не успевшие толком выйти в голомень, в другой — опрокидывает суда, полные улова. Бывает, по десятку дней вовсе не дает оторваться от берега, пойти на промысел. Или запрёт по осени льдами на дальней земле и после жестокого зимовья уже некому там взойти на лодью, поплыть в русскую сторону.

    Однако ж когда и зимовье худо-бедно пережили, и шкурами пушного зверя подпалубье доверху набито, и весна на Обской губе рано дала пуститься в обратный путь реками, волоком да гладким морем, и самоедские идолы на Вайгач-острове не заперли путь, а про волок через Канин Нос и говорить нечего — перевалили единым махом, чувствуя близость родных берегов... и тут нежданно-негаданно, когда всех сморил сон, сорваться с якоря да понестись сперва на взводне, а потом на убылой воде в незнаемую океанскую ширь, на верную погибель среди льдов и ветров... и лишь чудом не наскочить на безымянную островную скалу, но уцепиться за ее отмель... Тут уж любого, даже самого сурового помора пробьет на горячую влагу в глазу и жаркую благодарственную молитву.

    Дядька Онисим громогласно вознес хвалу Николе Угоднику и преподобным отцам соловецким, Зосиме с Савватием.

    — Куда ж это нас вынесло, а, Онисим? — спросил кормщика Васюк Палицын, служилец при наместничьем дворе в Колмогорах, отпросившийся прошлым летом сплавать на Обь с поморами.

    Корабельный вож, приставя ладонь к глазам от ветра и водяной пыли, осматривал окоем. На закатной стороне, ближе к полудню, проглядывала сквозь мглистую морось высокая гряда земли.

    — Да будто бы Мурманской берег тут уже пошел. Вишь, пахты ровнехонько стоят. А ближе к ним подойти — на полсотни сажен к небу вздынутся. Точней тебе, Василий Иваныч, покуда не скажу.

    — Это что ж, через все Горло перемахнули? — изумлялся Васюк.

    — А и не то быват, — невозмутимо отозвался старый кормщик. — Бывалочи от Святого Носу по убылой воде на Новой Земле оказывались, верст за полтыщи. Сповезет, если у Колгуева острова остановит, да тоже не близь.

    — Тяжка жизнь у поморов, — вздохнул Васюк. — Испытал я с вами за год всякого.

    — Не всяк потянет наше бытье, — согласно покивал дядька Онисим и сбоку глянул на служильца хитрым глазом. — У нас как говорят. Портно сыро, дак брюхо сыто. От себе добавлю — и душе спасенье в трудах наших потных... Вот тебя, Василий Иваныч, все выспросить хочу, да случая не было. Ты чего ж с нами на Обь-то подался, заради какой корысти? Зверя наравне с прочими бил да все другим роздал, торговлишка, знать, тебе не впору. Об чем тогда ты с зырянами все толковал там?

    — Не за промыслом я с вами ходил, верно ты усмотрел. — Васюк стянул шапку, обнажив поседелую голову, и вытер мокрое от морских брызг лицо. — Вызнать хотел, знают ли те обские зыряне путь в Китайское царство, реками или морем. Оказалось, не ведают. Не слыхали даже.

    — Ты о том не тоскуй, Василий Иваныч. Земля за Камнем просторна, на восход далече идет, народцев там разных, самояди идольской, мно-ого живет. Кто ни то знат про твой Китай. А зыряне-то что. Оне в своем Обском погосте мало чего ведают. Про малгомзеев оне тебе сказывали? По-ихнему это значит — крайний народец, за малгомзеями, значит, никого дальше нету. Ан врет их молвь, есть и за малгомзеями земля и люди живы. Есть велика река Ислендь. Дай-то сроку доберемси и до нее, промыслы там обоснуем...

    — Дядько Онисим! Дядько Онисим! — Под ноги им сверзился орущий отрок-зуёк, залезавший на щёглу для гляденья. — Человек в море погибат!!

    — Ох ти! Где, Федорко? — Кормщик пошел вдоль борта, перебирая руками по краю и вглядываясь в дальние накаты волн между безымянной скалой и мурманскими пахтами.

    — Вон он! — голосил мальчишка, тыча рукой. — Ай нет, опять пропал... Да вон же карбас! Снова показалси! В относе он, дядько, водой утягиват! Как и мы, бедовальщик!..

    Поморы взволнованно следили, как в морских бороздах меж валами появляется и исчезает лодчонка, с расстояния казавшаяся игрушкой.

    — Впрямь душа живая гибнет, — охал старый кормщик. — Да как же мы ему... Не подойти ведь нам...

    Мужики молча размашисто крестились. Только зуёк Федька скакал меж ними зайцем, кричал, теребил за шерстяные рубахи и нерпичьи безрукавки.

    — Зовет он вроде? — Васюк напрягал слух, уловив сквозь свист ветра далекий человечий голос. — Или поет?!

    Поразившись услышанному, он посмотрел на Онисима и вовсе опешил, увидев, как стал спокоен и опять невозмутим корабельный вож.

    — Дядька Онисим, он это? — как будто даже торжественно криком вопросил за всех Михайла.

    — Он, ребятушки. Слышьте, псалом поет? Путь себе правит...

    — Да кто? — чуть не накинулся на кормщика Васюк, один из всех ничего не понявший.

    — Неприкаянный поп. Ну, так у нас его зовут-величают... Имени-то никто не знат. Который год с Корельского берегу на Мурманский ходит, туда да обратно. Бают, будто море к нему немилостиво... ветром противным всегда бьет, туманом кроет. А иначе глянуть — так и милость ему велика от моря-то. Через сколько взводней да осенних бурь, да сквозь льды прошел невережен...

    — Зачем?! — остолбенел Васюк.

    — А кто знат. Умом тронулси с горя. По жене мертвой затосковал да рассудком-то и съехал. Жену в гроб, а гроб в карбас, и сам туда ж. В море пошел беду бедовать, так доныне и ходит.

    — Его же остановить надо! — загорячился Васюк. — Вынуть из моря да на руки кому отдать, женку по-христиански схоронить. Она ж тлеет!.. Пошто соловецкий игумен либо прочие духовные не озаботятся оным непотребством?

    — Дак пробовали вынуть, — отчего-то усмехнулся Михайла. — Море не отдает.

    Палицын, ошеломленно озираясь, отправился на корму, откуда еще можно было видеть выныривавшую из волн и снова в них прятавшуюся посудину, в которой безумный поп возил по морю мертвую жену.

    
* * *

    
Сквозь щель между дверью и ободвериной были видны резная спинка стула да голова и плечи сидящего человека — двинского наместника. Тянуло дурным запахом жженой кожи, и хорошо был слышен голос. Этот-то голос и вынудил слугу-паробка в почтительном удивлении замереть за дверью, согнуться вдвое и приникнуть глазом к щели. Ибо привычки разговаривать вслух с самим собой Афанасий Иванович не имел, а никаких гостей в доме не было, ключник с утра в отъезде, и служильцы со двора в терем нынче не званы. Бабам же и девкам проникать в служебную клеть настрого воспрещалось.

    Но второго, отвечающего голоса отрок не слышал, как ни старался, пристраивая к щели ухо. С кем же боярин бает?

    — ...Почему мне верить тебе?.. Да, помог. Один раз... два раза. Прежде от меня не требовалась служба в оплату... Зачем мне этот дикий поп?.. Должен быть наказан?.. Утопи его в море, чего проще... Мои люди уже пытались взять его... Не смогли... В море тонет столько народу, почему его не берет?.. Хорошо... Хорошо, я пошлю за ним... После этого ты сделаешь, как я хочу... Устюжским наместником... Нет. Вологодским. А после — думным дворянином... Жену другую, молодую... Аграфену в монастырь... или в могилу... как хочешь...

    Палицын смолк. Заскрипел стул, наместник, вставши, пропал из виду. Паробок, забывшись, так и эдак прикладывал к щели глаза, чтоб увидеть его собеседника.

    Дверь внезапно ударила его в лоб и по носу, швырнула на пол. Тут же вскочив и держась за нос, отрок вытаращенно, сквозь слезы прогундосил:

    — Велено доложить, хозяин. Василий Иваныч Палицын с Обскова зимовья ныне вернулси, на дворе со дворскими тебя дожидает.

    Хлюпнув, он попытался заглянуть мимо наместника в клеть.

    — Гостям велишь ли стол крыть?

    Афанасий Иванович взялся за длинные волосья паробка, крепко намотал на пальцы и оттянул назад.

    — В следующий раз велю посадить тебя голым задом на муравейник... — Отпустил, приказав: — Брата ко мне звать. Стол на двоих в трапезной. Никого более тут нет. Пшел! — Напоследок ногой дал паробку тумака.

    
...Афанасий ждал в горнице, белым камчатным утиральником перевязывая запястье. Васюк, едва войдя, бросился обниматься.

    — С рукой-то чего? — возбужденно выспрашивал он, осматриваясь. — И что за вонь у тебя, братка?

    Он потрогал жженый кусок шкуры на медном блюде посреди стола, схватил гривну на цепи, лежавшую возле. На золотом кругляше буровели пятна свежей крови. Те же пятна были на скобленых добела досках пола. Афанасий молча и жестко отобрал гривну, бросил в скрыню, замкнул на ключ.

    — Чего это? — не успел понять Васюк. — Откуда у тебя?

    — Порезался невзначай, — ответил старший на предыдущий вопрос, а последние будто не услышал. И сразу перешел на укор: — Тебе когда велено было назад быть? От службы я тебя уволил до прошлой осени, ты опоздал почти на год!

    — Ну прости, Афоня. Хотел осенью с покручениками купца Ревякина вернуться, да море льдом раньше сроку заволокло, не пробились. Зимовать пришлось. — Он помог брату затянуть узел на руке. — А сколько я тебе зато расскажу, ты столько ввек бы не услышал! Как мы с вайгачскими идольскими болванами воевали, как от сухой грозы в море чуть не погорели, — смеялся Васюк, — как обская самоядь нас пограбить хотела, а мы их отгоняли...

    — Потом расскажешь, — перебил Афанасий. — Вовремя ты объявился, Васька. Мне верный человек нужен для дальней службы. Пойдем за столом обговорим. Заодно опробуешь норвецкое вино, которое мне привезли, сущий вырвиглаз...

    — Да меня уж купец Гусельников так отпотчевал, что больше не полезет. На радостях, что лодья его цела вернулась да полная меховой рухляди, чуть не сам с ложки каждого кормил. Я-то лишь на миг заглянул к ним, а ушел с набитым брюхом. — Васюк, шагая за братом, никак не мог остановить смех. — Назавтра опять звал. Нижние посады дня три теперь гудеть будут.

    — С мужичьем и купчинами себя ровней ставишь? — обрезал старший Палицын. — До полусотни годов дожил, а все как щенок беспородный. Ни имения, ни дома своего, ни женки.

    Васюк стерпел поношение.

    — А я, Афоня, вот что там, на Оби, решил, когда у меня от зимней скорби стали зубы выпадать. Думал, упрошу тебя отослать меня в Москву, а там челобитье государю подам, чтоб отпустил меня со службы в монастырь. Мне, Афоня, книжное сказанье про Обскую землю составить теперь надо да по грехам моим молиться...

    Палицын-старший так резко развернулся, что Васюк прянул в сторону, к стене. Там его и прижал братний кулак, упершийся в грудь.

    — Не грешней ты меня. В море сходишь, дело мое справишь и отпущу на все четыре ветра, как тут говорят. Иди хоть в монахи, хоть в попы... — Афанасия затрясло. Кровь отхлынула от лица, рот перекривился. Он с усилием процедил: — А попа мне привези.

    — Какого попа? — Васюка тоже стало подтрясывать от поднимавшейся обиды на брата. Год не виделись, мог ведь и вовсе не вернуться, сгинуть в море или в дикой Обдории — а у Афанасия Ивановича ни единого доброго слова для родного человека не нашлось. Мало того, выдохнуть не давши, гонит куда-то прочь, снова в море...

    — Окаянного попа.

    Васюка пробрало холодом. Он догадался, о каком попе речь.

    
...Ни молочный поросенок, ни семужьи брюшки в винной подливе в рот не просились, и норвецкого зелья нутро не принимало. Младший Палицын сидел за столом ненастный, хмурее тучи. Старший, напротив, пил чарку за чаркой, с виду не хмелея, только в голосе и в лице усиливалась жесточь.

    — Душегуб он. Сбесясь, жену свою в церкви зарезал, при людях. Быть бы ему за это в цепях да в подземелье до скончания жизни... Но поп этот хитрый придумал, как наказания избечь. Вывез мертвую женку в море, и сам теперь в море живет.

    — Да ведь неизвестно еще, какое наказание хуже, — недоумевал Васюк, — в цепях сидеть или на неверный морской ход себя навечно обречь. Весла из рук не выпускать и мертвый смрад обонять!

    — А кто ж тебе подтвердит, что он доныне труп в гробу возит? Выбросил давно бабу в воду, а гроб для виду оставил.

    — Какого виду-то?! — Васюк сердился, не умея понять этой странной, нелепой и жутковатой истории.

    — Страх на поморских мужиков нагоняет своим гробом. Чтоб не заступали ему путь, стороной обходили. Служильцы мои, которых я о прошлом лете посылал за душегубом, с того же страху не сумели его выловить. Вывернулся он тогда, проклятый. А ты, Васька, мужичьих небылиц про этого гробовоза не слушай, скорее дело сделаешь. По пути его пойдешь вокруг Мурманского Носа, где ни то встретишь. Как возьмешь его, дальше иди на Мурман, в Кольский погост. Там монастырь новоначальный, лет восемь как ставленный. Настоятеля тамошнего Феодорита тоже в подпалубье к себе посадишь под стражу...

    — Ты ополоумел, Афоня?! — растерялся Васюк. — Монахи мирской власти и наместничьему суду не подлежат.

    — Окромя душегубства и тяжкого разбоя. По этим делам я буду судить их, Васька, — неприятно осклабился Афанасий. — И попа керетского, и игумена кольского, духовника его, который покрывает убийцу. В своем монастыре привечает его, прокорм дает. Не только что на мирской суд не выдал его, но и от церковного отгородил, обманными письмами прельстил соловецкого игумена и новгородского архиерея. А кто душегуба от суда скрывает, тот сам суду подлежит как разбойник... Кроме прочего, настоятель тот кольский, как ведомо мне, колдовством балуется.

    — Как?!

    — У лопских колдунов заклятье есть на ветра, слыхал? Кто на Мурмане живет или промышляет, тем эта ворожба хорошо знаема. А с попом окаянным непогодливые ветры по морю ходят.

    Давеча норвецкого посланца чуть не утопило. Странные ветры, будто заклятые. Будто нарочно попа укрывают, подойти к нему близко никому не дают. А кольский игумен, даром что лопарей крестит, сам от них лопским кудесам научается.

    Афанасий махом влил в горло остатки норвежской водки из чарки, заел скользким грибом. Кликнул слугу и велел принести из служебной горницы ларь с бумагами. Затем налил в чарку Васюка, придвинул к нему.

    — Пей... После Колы пойдешь к норвецкому рубежу, на Печенгу-реку.

    — Пощади, Афоня! — взмолился младший. — Эдак я и к осенним ветрам не вернусь.

    — Вернешься. Дело опять же нехитрое. К тем двоим в подпалубье к себе добавишь третьего, троицкого игумена Трифона.

    Васюк небыстро взял чарку, выпил до дна. Вытаращив очи, заел хлебом. После мрачно вопросил:

    — Этого-то за что?

    Палицын-старший вынул из поднесенного слугой ларца бумагу, развернул, передал брату.

    — Что это?

    — Изменное письмо Трифона к свейскому королю. Посыльного с сей грамоткой взяли в Кеми, искал там провожатого из корел, чтоб довезли ее до свейской крепости Овлуй на Каяне-море. А писано в ней, что Трифон со всем своим монастырем и монастырскими угодьями готов отдаться под руку свейского короля, платить ему дань и признать прочие мурманские земли владением свейской короны... Трифон тот давно замечен в изменах. Лет тридцать назад он под другим именем водил в Каянь ватагу даньщиков. Известно подлинно, что часть собранной казны он скрыл и в последнем походе людей своих множество перебил, а сам в бега подался. Теперь он монах, имеет свой монастырь и снова замышляет измену... Понял теперь, Васька, что за служба чрезвычайная тебе предстоит?

    Васюк отдал грамоту и потянулся за бутылью.
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Он всегда останавливался у островка Гагачья луда. Бросал весла, пересаживался с кормы к бочке, наполнял кружку водой и медленно тянул глоток за глотком. Блуждал взглядом по береговым скалам, по отвесной горе, высившейся ровно против луды и увенчанной на краю большим поморским крестом. Вспоминал самое начало, от которого дорожка покатилась через годы, через горе, через морское чистилище.

    Несколько гагок сидели на луде рядком и под сеющим дождем напыженно посматривали на болтающийся в волнах карбас. Пара моржей, возлежавших там же, при виде человека стекли с островного камня в воду и казали оттуда довольные усатые морды. Как будто даже те самые, что нежились тут в прошлый раз, в пору несмелой еще северной весны. Ветер, неизменный спутник, тоже зацепился за луду, прилег передохнуть.

    Он поднялся в рост и поклонился кресту на верхушке пахты. Теперь он мог сказать себе, что не жалеет о той беспечной самонадеянности, с какой десяток лет назад поднимался на эту идольскую скалу и раздирал в клочья колдовскую сеть, раскинутую здесь древней бесовской силой. Теперь он знал, что так и должно было быть, и должно ему было принять тот путь, которым он шел последние три года. Иначе не позволил бы ему Господь даже приблизиться к пахте, на которой в обличье лопского идола-сейда обитал злющий бес.

    Кто первым из поморских мужиков, ходивших Кольской губой на промысел, от беспутного ветра в своей голове придумал ублажать беса на горе малыми жертвами, поп Василий так и не дознался тогда. Да и вообще узнал обо всем не сразу, лишь через два лета, как был поставлен служить в Благовещенской церкви, окормлять немногочисленный здешний люд — поморов и едва крещеных лопарей. За те два года слишком часто ему пришлось отправлять заупокойное пение по утонувшим в Кольской губе рыбакам. И погибали-то странно, непонятно. Почти всегда на переходе из верхнего колена губы в среднее, окрест Гагачьей луды, близ сейдовой пахты. Промысловые лодьи и карбасы опрокидывало внезапной волной или затягивало невесть откуда взявшимся водоворотом, било о луду, опруживало от сильного удара снизу. Кое-кто из выживших рассказывал о ките-убийце, который всплывал из глуби и толкал своей тушей в днище. Другие говорили о неведомом многолапом морском чудище. Поморами завладел страх. Один за другим кормщики стали перед выходом в море наведываться к лопскому сейду. Оставляли у камня сушеную рыбу, муку, жир или горшок с кашей. Выпрашивали у идола свободный путь в море. И получали просимое.

    Попу Василию поведали об этом непотребстве лопари из паствы. Он собрал промысловых мужиков, всю крещеную кольскую лопь, вдохновенно отчитал тех и других за тайное идолослуженье, призвал к покаянию за умственный блуд с бесами. И с иконами, с молебным пением повел всех на карбасах к сейдовой горе. Шли крестным ходом до отлогого мыса недалеко от скалы. На самой пахте он отслужил водосвятие и возгласил молитвы, повелев демону скрыться в места пустынные и безлюдные. После кропления идола накинули на него веревочные петли и опрокинули наземь. Никто не ожидал, что каменная туша с великим грохотом расколется на куски. А пока лопари и поморы озадаченно взирали на обломки, гора под ногами затряслась и кольский поп услышал одному ему предназначенные слова, сказанные из воздуха шипящим гнусным голосом: «Ты еще поплатишься за это, Васька!»

    С тех пор путь в Кольской губе стал чист. Через два года в Колу вернулся с Руси старец Феодорит с намереньем поставить на острову в устье реки монастырь и стал служить кольским попом. Василия отправили на приход в родную Кереть. Перед отъездом из Колы он исповедался старцу. Рассказал о бесе, залегавшем морской путь, и о победе над ним. Феодорит долго качал седой головой. «Не следовало тебе, сыне, самому сокрушать эту нечисть. Это дело монашье, а не для приходского попа. Опасаюсь теперь за тебя. Не победил ты его, а лишь отогнал. Он же будет искать, за что ухватить тебя. Помни: если случится что, немедля езжай ко мне или к соловецким отцам. Один ты не выстоишь против этого врага».

    Он тогда не поверил старцу, внутренне отмахнулся от предостережений. Слишком легко далось ему попрание бесовской власти. И даже мелькнула срамная мысль, будто Феодорит позавидовал этой легкости победы.

    Да и вся жизнь казалась иерею Василию легкой, точно праздничной, вовсе не тяжким крестоношеньем, как иным многим белым попам на Руси. Легко далось решение жить равноангельным образом с женою, сочетавшись с ней духом, но не соединяясь плотью. И поповское служенье на краю света в убогом малолюдном приходе было в радость. И приходским людям в Керети он со своей матушкой полюбился скоро.

    А как страшился прежде принять на себя священническую тягость! Оказалось же впору ему нести Господне бремя легкое и иго благое. И был поп Василий из Керети по-земному счастлив. Да это же счастье незаметно отяготило его дух, сотворило душу дебелой, неумелой на приятие беды, приросшей к земному покою. И когда почернело небо над их домом и разразилась буря, дух попа Василия пришел в смятение, исполнился страха, мятежа и гнева. И совершилось непоправимое...

    Весла привычно легли в заскорузлые ладони. Потянуло в спину ветром. Тридцать пятый ход вокруг Мурманского Носа близился к завершению.

    
* * *

    
— Попомни, Мартьян Трофимыч, что я тебе говорил-то! — крикнул от причала вслед отходящей лодье молодой помор. — Так и будет, увидишь. Заздря ты теперь в море идешь...

    Мужик безнадежно махнул рукой и пошел прочь от пристаней. Лодья неторопливо выплывала на стреж солнечно искрящейся Курополки. Подручные кормщика сматывали в кольца причальные концы. Впереди судна парила одинокая чайка, протяжно крича. Десяток служильцев с разными чувствами на лицах прощались с колмогорским берегом.

    — О чем шумел тот мужик, Мартьян? — Васюка Палицына вовсе не обрадовало кликушеское провожанье лодьи в дальний и долгий путь.

    — А я тебе, Василий Иваныч, про него, про Назара, сказывал-то давеча. Отказался он ко мне в подкорщики нонче пойти, дак топерь его досада и берет. Заместо него вон, Михея Кононова взял.

    — Зачем он тебя отговаривал в море идти?

    Мартьян сердито отвернулся и пошел в корму.

    — Блажь в голове-то. Так-то он дельной, Назар-то, а как вступит ему чего — плетет плетёха без разбору.

    Лодья расправила парус, подхватила двинское поветерье и поплыла быстрой лебедью. Васюк невольно залюбовался зелеными луговинами Ухтострова, где колмогорские бабы косили сено, низко согнувшись к земле и размахивая в обе стороны поморскими косами-горбушами.

    — Так ты, боярин, все ж поведай наперед нам, для чего тебе велено за неприкаянным попом идти? Ha-ко, мешает он кому?

    Васюк оторвался от двинских видов и уставился на второго подкормщика, прыщеватого и нескладного Аброську.

    — По какому это разряду я у тебя боярином сделался? — выговорил он юнцу. — И брат мой, Афанасий, не боярин, а я так и подавно.

    — Как скажешь, боя... — Парень сердито потянул носом. — От ответа-то не уходи, однако. Назар дело говорил, не взять тебе попа. Беду только на нас накличешь.

    — Почему это? — недоверчиво усмехнулся Васюк.

    — Потому как он Божье дело делает. В карбасе-то у него женка мертвая, которую он убил за блудню с полюбовником. А он ее через морское испытанье отмаливает от огня геенского, — сурово объяснил Аброська. — Божий человек потому.

    — Зачем же в море? — удивился Палицын.

    — Так вода огонь гасит, — со знанием дела ответил парень.

    Второй подкормщик, старше и дородней, подойдя сзади, смазал его по затылку.

    — Делом займись, валандай, а не в свои сани не лезь. Какой там тебе Божий человек? Убивец он и море баламутит, ветер ему всегда противится. Нету ему благословенья от Бога, и поп этот — еретник.

    — Ага, нету благословенья! — всколыхнулся Аброська. — Чего ж тогда море его-от носит, а не заберет? А примета верная?! Кто его повстречает, тот уж на всем пути не попадет на взводень да с поветерьем-то быстро поплывет в свою сторону.

    — Ох ты ж белебеня. Тьху! — Михей раздосадованно пошагал на корму, откуда его криком звал Мартьян.

    Аброська, посчитав свой долг выполненным, тоже удалился. Васюк оглянулся на служильцев. Дурной разговор они, конечно, слышали. Но то ли не подавали виду, то ли им впрямь было все равно — куда и зачем плыть, кого ловить.

    — Причалим, на-ко, у Архангельского монастырю, задержимся чутка, — услышал он голос подошедшего незаметно кормщика.

    — Для чего? Разве не все припасы сделали, Мартьян?

    — Запасено-то будь здоров. — Вож смущенно мялся, не решаясь сразу выложить что хотел. — Ты бы вот чего, Василий Иваныч. Обговорил бы с одним человечком. Игнатом Антюхиным его звать. Тут в монастыре трудником по обету второй год жительствует. Игнат этот много чего про неприкаянного попа знает. Да только не говорит никому. А тебе авось скажет.

    — Чем же я ему приглянусь?

    — Дак тем, что тоже попу вред замышлять... — Кормщик старательно отводил глаза в сторону, делая вид, будто его занимает речная вода за бортом. — Игнат Антюхин на Терском берегу рыбу промышлял. Там у их становище в Пялицах. Сдумали они как-тось на четверых утопить попа вместе с его карбасом и гробом. Сердце-от на него держали, что он им каждый раз, как туда але обратно идет, море непогодью портит, промыслу вредит. Ну и пошли на своей лодейке, багры, топоры сготовили... О коргу их разбило по убылой воде. Один Игнат и выплыл. Поп его выловил да в карбасе своем до самой-то Умбы вез. Игнат с того путешествия сединой обзавелси. Обет дал — ежели живым сойдет с поповского карбасу, три года в монастыре отработает.

    Кормщик, не ожидая ответа, отправился смотреть на реку с другого борта.

    — Постой-ка, Мартьян. Ты думаешь, что и нас...

    — А то тебе думать, Василий Иваныч. Наше дело иное — службу морю править, за кормило держаться.

    Васюк Палицын крепко задумался.

    
...Михайло-Архангельский монастырь срублен был в том месте, где Двина вблизи моря начинала распадаться на рукава. Благословиться на дальнюю дорогу в святой обители всегда дело хорошее, да только хватило б на него и одного вечера. А потеряли целый день с лишком. Отправились уворачиваться от двинских рукавных отмелей, когда уже солнце одной половиной село за край земли и в таком положении заснуло.

    Игнат Антюхин оказался на редкость упрямым и молчаливым мужиком. Васюк ходил за ним по пятам на мукомольню, в хлебопекарню, на пристань, где разгружали монастырские карбаса, помогал взваливать ему на спину мешки, только что сам не впрягался в черную работу, чтоб услышать Игнатов рассказ. Переупрямил. Однако трудник, открыв рот, оказался немногословен.

    — Заговоренный он. — Сбросив мешок в амбаре, мужик утер со лба пот. — Николой Морским заговоренный. Не дастся он ни человеку, ни морю, покуда свою епитимью до конца не совершит.

    — Какую епитимью? — выдохнул Васюк.

    — Покаянье за сгубленную женку. В бабу бес вселился, он и убил ее неволею. Пока тело в гробу не истлеет, епитимья его не кончится.

    — Страшно в карбасе у попа? — крикнул Палицын в спину Игнату, зашагавшему опять к монастырским воротам.

    Мужик нехотя обернулся.

    — Тебе не пожелаю того испытать.

    Ко всхожему солнцу лодья Палицына вышла из пресных вод в соленые и побежала на морской простор.
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— Проваливай, убогой!

    Над монастырским островом в устье Колы ярились чайки, оспаривая друг у дружки рыбьи головы, сваленные кучей на дворе. Дух подтухшей требухи стоял крепкий, но даже через него пробивался тонкими струями запах жареной дичины.

    — Нету Феодорита, ушел. И ты убирайсе. Иди, иди, Бог подаст.

    Кряжистый помор в монашьей рясе заступил дорогу, не пускал дальше.

    — А ты, брате, сказал бы мне, куда ушел старец. Да зачем ушел? Мне-то он в прошлый раз ничего не говорил, знать, не собирался никуда. Случилось ли чего?

    — Да ты кто такой-то, чтоб тебе игумен докладывалсе?

    Поп Василий вздохнул. И правда — кто он теперь?

    — В Кандалухе поищи-ко, — смилостивился монах. — Авось, там он.

    — Мне бы сухарей немного.

    — У самих хлеба нету! — разозлился Феодоритов постриженик. — Недород на Руси, слыхал-от? Впроголодь живем.

    — А от поварни-то мясным духом тянет.

    Чернец не выдержал его взгляда, буркнул:

    — Какое там мясо. Лопяне-то лучше знают. У их-то куропатка — летуча рыба. Рыбой одной и кормимсе... Ну давай, пошел, убогой. Некогда мне с тобой лясы точить.

    Чаячьи вопли стало перебивать шумом из распахнутого входа монастырской церкви.

    — Про что братия-то кричит? — с новым вздохом спросил напоследок поп Василий.

    — А думу думают, — с внезапной усмешкой поделился монах, — пойти ли нам всем на Печенгу, в Трифонов монастырь, али тут нового игумена себе выбрать. Феодорит-от сбёг от нас. Не по нраву стала ему жисть с нами.

    Поп Василий охнул, опешив.

    — Видать, буйны вы сделались, не совладал с вами, — горько пробормотал он. — А что ж вы дом молитвы в новгородское вече превратили? Соромно ведь.

    Чернец грубо толкнул его в плечо.

    — Проваливай, сказал. Да не приходи сюда боле со своим гробом. Неча затхлой мертвечиной святу обитель поганить.

    — Спаси тя Бог, брате.

    Поп Василий, поклонясь, побрел к карбасу, зачаленному на камнях неподалеку от монастырской пристани с несколькими лодками-осиновками. Он перевалил через борт и пристроился на скамью-распорку, на которой одним концом стояла заколоченная Агафьина домовина. Думы и воспоминанья объяли его.

    Беда пришла в Феодоритову обитель. Восемь лет простояла мирно, разгоняя идольский мрак над этой по-своему дивной и красовитой, но страшно очародеянной землей. Теперь же враг подошел к ней вплотную, пролез внутрь лазейками-червоточинами в монашьих душах, сильно напакостил старцу-игумену, которого поп Василий почитал уже готовым святым. Война нечисти против человеков никогда не кончится, покуда не положит ей предел меч Господень.

    Вот и Агафья пала жертвой этой войны.

    Он долго не замечал — или не хотел замечать, — как менялась она, становясь чужой, незнакомой, совсем другой. За какую слабину ухватил ее враг, подчинив волю и разум, сделав орудием против него? Теперь не узнать. Чуждая сила, поселившаяся в жене, исподволь управляла ею. Агафья сделалась распустехой в доме, но себя начала прибирать излишне усердно — белилась, румянилась, чернила углем брови. Хохотала над его бородой, пропахшей ладаном, а дыры в подряснике зашивать не спешила. Под благословенье шла с неохотой, втягивала голову и жмурилась. Ночами стала приходить к нему со своей постели. Ластилась, как кошка. Потом пускалась в жалобы. Обиженно бранила его. Однажды, еще спать не ложились, предстала перед ним в бесстыжем виде, без ничего. Ошалевши, он схватил ее за косу, швырнул на пол и убежал из избы в хлев, там молился всю ночь под меканье единственной козы. Наутро Агафья томно пригрозила, что найдет себе полюбовника. Он нудил ее к исповеди, надеясь, что причастие выгонит из нее внезапную похоть, образумит, смирит, и все станет как прежде. Она, будто назло ему, отказывалась.

    В тот день он, пробудившись, не нашел жену в избе. Печь была не топлена, тесто не ставлено. Искать ее было некогда — пономарь скоро забил в колокол, сзывая на праздничную службу. Отец Василий заспешил в храм. Обедню отслужил исправно, чинно, однако с неспокойным сердцем. Средь жен-прихожанок Агафья так и не показалась. Бабы сразу подметили отсутствие попадьи и, казалось ему, бросали на него жалостливые взоры, от которых его окатывало внезапным стыдом. Чудилось, будто поморские женки все знают, даже то, что ему невдомек, и уж языки удерживать за зубами не станут, располощут на всю Кереть и дальше. В конце службы, когда подходили целовать крест в его руке и одна из баб спросила: «Что ж, батюшка, прихворнула твоя матушка?» — даже помстилось отцу Василию, будто женка подмигнула: знаем, мол, какой хворью заболела Агафья-то наша.

    Он снимал с себя ризу в алтаре после обедни, когда в храм вернулись бегом два отрока, крича отца Василья. Расходившийся из церкви народ узрел попадью в непотребном виде у жердяной изгороди иерейского дома — простоволосую и босоногую, в исподней рубахе. «А дурака-то моего не видали? Скоро ль домой пожалует? Я уж ему подарочек на праздничек сготовила». Однако при виде мужа, выбежавшего на зов из храма, забилась в крике. Ругалась опять на его бороду и подрясник, на епитрахиль, которую не успел снять. «Уйди, постылый! Пропади пропадом, окаянный! Зачем сожрал свой хлеб с вином, теперь от тебя огнем разит!..» Тогда-то ему и стало все ясно. Тогда-то прозрел наконец от своей слепоты — и испугался.

    Трое мужиков насели на Агафью, рычащую не своим голосом, и едва могли удержать, пока он бегал за святой водой и кропилом. «Ой, жжется! сгорю!.. Больно мне, проклятый поп!» Вода присмирила ее на время. Он сорвал с шеи епитрахиль и накрепко стянул ею руки Агафьи. Несчастную понесли в церковь. Пропустив в притвор нескольких мужиков с дьяконом, державших ее, он захлопнул двери перед толпой ошеломленных керетчан, ринувшихся было следом, запер на крюк. Не глядя на жену, ушел в алтарь. Там опустился на скамью и застыл в отчаянном смятении. Вспомнил предостереженье Феодорита и строгий наказ — если что, бежать немедля к старцу либо на Соловки. Но как везти Агафью и вот это... то, что сидит в ней, говорит ее устами, бьет ее припадком, так что и троих дюжих мужиков мало. Сколько же дней в пути смотреть на это, мучиться от страха за жену и бессилия помочь ей, терпеть вражий глум над собою. Кто такое выдержит!.. Нет, надо действовать теперь же. Главное, верить, что Господь поможет и все получится.

    Он решительно встал, надел запасную епитрахиль из ризницы. В старом, закапанном воском требнике отыскал чин изгнания нечистого духа. Испросил помощи перед иконой Георгия Победоносца, во имя которого была священа церковь. Всадник на коне пронзал змия копьем, словно подавал пример, укрепляя отца Василия в его намереньи. На жертвеннике лежало другое копие — которым он совсем недавно резал и раздроблял священный хлеб для причастия. Он взял его для совершения чина.

    Крики и вопли заполняли храм. Он открыл врата и вышел на солею. Агафья извивалась на полу, сбрасывая с себя мужиков, обливавшихся потом. Дьякон дрожащим голосом читал над ней покаянный псалом. «Поставьте ее на ноги!» Волосы свисали ей на лицо, рубаха разодралась, обнажив плечо. Она смотрела на него с ненавистью.

    «Раба Божья Агафья, я обращаюсь к тебе. Слышишь ли меня?»

    «Не слышит», — с гримасой злобы выплюнула она.

    Затем черты ее стали искажаться — плавились, словно глаза у него заволокло влагой, отливались в нечто иное, нечеловечье. И вместо лица жены, хотя бы изуродованного беснованием, он увидел морду. Ту самую, которую узрел когда-то давно на гребне волны в бушующем море, глубоко отпечатавшуюся в памяти. Бесовское рыло открыло пасть и, язвя его дьявольской усмешкой, проговорило: «Что, Васька, вот и встретились с тобою».

    Снова, как тогда в море, он не услышал собственного крика. Крика ярости и гнева. А когда опомнился, Агафья с вонзенным в горло копием оседала на пол.

    И когда он сидел, клонясь долу, над ее холодеющим телом, над ухом у него раздалось торжествующе-глумливое: «Какой ты теперь поп, Васька? Ты разбойник и душегуб!»...

    Отслужив сороковины по жене, он запер храм и отправился на Мурман, в Колу. Там Феодорит принял под свою епитрахиль кающегося убийцу, который и сам стал как мертвый. «Грех твой, сыне, страшен, ибо жена есть одно целое с мужем. Ты не ее только смертью поразил, но и себя». Старец опустился на колени рядом. «Положи-ко руки мне на шею... Грех твой на себя принимаю. Вместе отмаливать будем. А ты — бери жену и ступай с ней в море...»

    Поп Василий вздрогнул, очнувшись от воспоминаний. В борт карбаса уперлись два багра, столкнули его в воду.

    — Заснул, убогий? — смеялись Феодоритовы монахи. — Греби с нашего острова. Да смотри, не возвращайся больше.

    Он взялся за весла и направил карбас к другому берегу. Там виднелись домишки Кольского погоста, где у бывших его прихожан можно было разжиться реской — лопскими лепешками из сосновой муки.

    Демон, давно воюющий с ним, ныне ополчился и на Феодорита, разделившего тяжесть его греха.

    
* * *

    
Городовой колмогорский служилец, сидевший впритык о борт, потолкал дремлющего рядом на дерюге Аброську.

    — Живешь, паря? Не спишь?

    — Не сплю, — сонно отозвался подкормщик. — Живу. Чего тебе, служба?

    Вечереющее небо заливало морскую даль всеми оттенками красного с изумрудной прозеленью. Над самым краем океана лиловели прочерки длинных тонких облаков. Море дохнуло прибылой водой, заодно натянув с полуночной стороны студеный воздух. Лодья тихо колыхалась на причале у острова Сосновец, пережидая приливную волну.

    — Ну вот скажи. А чего ему, попу этому, ветер-то всегда противный и непогодь, коли дело Божье?

    — Знать, надо так, — не раздумывая, сказал Аброська и сел, подтянувшись к борту. — Ты в море-то бывал?..

    — Бывал.

    — Море — оно душу чистит. Кто в нем тонул хоть един раз, тот знат. Женка твоя пол в избе скребет дресвой?

    — Зачем женка. Девки-прислужни скребут.

    — А. — Аброська сообразил свою оплошку. — Ну а море ветрами да непогодью нас скребет, отмыват. Трудами великими Богу работам. — Подкормщик осенил себя крестом. — А когда шуга в предзимье идет, ты на море был?.. — Служилец покачал головой. — То-то не был. У нас от Димитрия Солуньского до Николы весеннего все суденки на приколе стоят. О конце зимы только на весновальной промысел ходят, зверя на льду бьют. А поп тот, слышь-ко, и средь льдов карбас свой ведет. Море-то оно целиком не замерзат — как вздохнет, так лед и ломится. А он, вишь, пути в разводьях находит, когда и солнце над землей лика не кажет... Страх, одно слово, — заключил Аброська и снова повалился на дерюгу.

    Васюк Палицын, слушавший их разговор сквозь полудрему, напротив, расхотел спать. Опершись о борт, он смотрел на Терский берег, видневшийся темной полосой. Загрезилось ему, будто вот-вот покажется вдали мглистое облако непогоди, в котором борется с волнами и ветром рыбацкий карбас — не покладая рук спасает свою душу поп из Керети. Но греза обманывала. Вместе с кормщиком Мартьяном Палицын наверно рассчитал, где теперь мог быть керетский скиталец. Две с лишним седмицы назад он плыл в Колу, нынче должен идти обратно. Выходило, что сейчас он у Мурманского берега, за Святым Носом, никак не ближе.

    Новая греза унесла Васюка далеко, к Корельскому берегу, к Керетскому погосту, где он никогда не бывал. Будто наяву он увидел, как исхудавший, с почерневшим лицом человек в поповской рясе тянет на волокуше гроб, выкопанный из земли. В одиночку, напрягая жилы, переваливает его через борт карбаса. Поодаль стоят толпой мужики и бабы с детьми, в страхе наблюдают безумие своего бывшего попа, ставшего убийцей. Кто из них разбирал — волею или неволею зарезал он бесноватую жену? Какие чувства владели им в тот миг — лютый гнев, боль, сострадание? Они видели только мертвое тело и попа-женоубийцу. И его кажущееся безумие, может быть, сочли страшной карающей справедливостью.

    Не глядя на них, он на веслах отошел от берега. Обронил с райны парус и сел к кормилу. Но парус, надувшийся было поветерьем, скоро обвис и потянул совсем другой ветер, холодный, резкий, противный, принесший с собой дождь и мглу, поволокший карбас обратно к берегу. Жестокая догадка озарила лицо попа мрачным светом. Он сдернул парус, ослабил снасти и вывернул из паза щеглу. Бросил ее за борт и снова сел в носу карбаса на весла. Отныне зыбкое море будет ему твердью, непогодливое небо — кровом, а карбас... нет, не домом. Гробом, который очень скоро ляжет в свою морскую могилу — и кончатся мучения живого мертвеца.

    Но море никак не хотело становиться ему могилой...

    
Васюка пробрало дрожью. Рассудок не мог вместить нечеловечью муку, которую кольский игумен Феодорит назначил невольному убийце в покаяние — возить с собой мертвое тело убитой жены.

    Ему почудился запах тлена, сладковатый смрад разлагающейся человечьей плоти. Он взволнованно оглядывался, пытаясь понять, откуда веет мертвым духом. Запах становился сильнее, настойчивей, словно под палубой в лодье лежал невесть откуда взявшийся покойник. Васюк растряс спящего на корме корабельного вожа.

    — Мартьян! Проснись! Чуешь запах? Откуда мертвечина?

    Кормщик, сбросил кожух, в который был завернут, сонно потянул носом.

    — Приснилось те, Василь Иваныч. Студеной дух, свежой. Повались-ко спать.

    Васюк в заполохе перебудил нескольких служильцев. Никто не слышал мертвецкого запаха, который донимал его.

    Он выпил две кружки холодной воды из бочонка и понемногу успокоился. Уселся на якорный барабан и стал смотреть в море.

    В сотне саженей от острова проплыла на полудень огромная льдина, отколовшаяся где-то далеко в океане. На ней темнели туши то ли нерп, то ли морских зайцев. Васюк вспомнил леденящие кровь рассказы поморов, как на оторванных льдинах уносило через Горло в океан людей, ходивших вёснами бить тюленя. А зимами в Горле сущий ад — теснятся во тьме, скрежещут торосы, ледяные горы с громом напирают на берега, так что летом рыбаки находят иногда свои становые избы размолотыми в труху. Как же здесь плавать зимой?!

    
* * *

    
К ночи пал мороз. Пар, вырывавшийся изо рта, оседал на бороде, превратив ее в волокнистый лед и приморозив к меховой свитке. Ладони в тонких рукавицах давно не чувствовали весельного дерева, их попросту свело судорогой и разжать без страшного усилия было нельзя.

    Еще днем, когда солнечный шар чуть повисел над морем и закатился обратно, шуга была похожа на разлитые в море комковато-водянистые сливки. В потемнях, озаренных бледно-красными сполохами на севере, рыхлое и подвижное ледяное поле стало быстро смерзаться. Алые отсветы ложились по сторонам кровавыми розливами.

    Весла все трудней пробивали мерзлое месиво, звонкий шорох колышущихся на воде льдинок становился все глуше. Лед вставал, грозя запереть в смертельной ловушке карбас. К утру его могло раздавить в щепы. Но к утру в нем не осталось бы и живого человека. В зимнем море можно выжить только ворочая без продыху весла, согреваясь непосильной работой, никак иначе.

    Поп Василий со стоном толкнул карбас веслами в последний, как он думал, раз и ослабил напряжение рук. Замер без движения, низко опустив голову. «Вот и все, Агафья. Кончено... Дадут ли мне увидеть тебя там?..»

    Ему помстилось, будто прямо над кормой лодки взыграл сполох, не красный, как те, дальние, а молочно-белый. Он медленно поднял голову. Но сил изумляться не было. Закрывая собой гроб, в карбасе стояла Агафья. Светлая, спокойная, родная. «Еще не кончено, Вася. Я помогу тебе».

    Она подошла и, перехватив весло, оторвала от деревяшки его застылую длань, уселась рядом. Они стали грести в четыре руки, и спаянный лед с хрустом поддавался их двойному усилию. Карбас снова пошел вперед. «От тебя идет тепло», — все же удивился он. «А как иначе. Я ведь живая, Васенька».

    Она пробыла с ним до тех пор, пока карбас не вышел из ледового плена на открытую воду. И сразу ушла, не простясь. Но зачем было прощаться, если теперь он знал — Агафья всегда здесь, с ним...

    Воспоминанье улетело, оставив ощущение тепла и света. Поп Василий огляделся, отыскивая путеводные приметы. Мурманские скалы по правую руку гомонили на тысячу ладов птичьими голосами. Впереди на море горбились островки, прикрывавшие вход к устью реки Иоканьги. Еще дальше протянулся на север плоский зеленый рог Святого Носа, длинная полоса земли, отделявшая Мурманское море от Студеного.

    Что-то было необычное. Куда-то подевался привычный свист ветра в ушах. Дали были ясны, прозрачны. И небо — когда он в последний раз видел такое небо? — поливало морские воды лазоревым сиянием и в ответ ловило свое синее отражение. Солнце... Оно просто было. После трех лет скрытного, где-то там, существования.

    Он вдохнул полной грудью воздух, донесший от земли теплый запах цветущих тундр. Откуда-то родилось знание и чувствование, что его морское скитанье подходит к концу.

    Поп Василий оставил весла и нашарил под скамьей клещи. Один за другим выдернул четыре гвоздя, державшие верх гроба. Подождав и успокоив сердце, отодвинул крышку.

    Агафьины мощи уже не издавали мертвый запах. Плоть ссохлась и затвердела на костях, просолившись морской солью. Черты лица можно было узнать. Наклонясь, он поцеловал ее в когда-то белый, а теперь посеревший плат на лбу.

    Опустился возле гроба на скамью.

    — Вот и прошли мы с тобой наше испытанье, Агафьюшка. Воистину теперь мы с тобой двое в плоть едину стали. Ты во мне — кость моя, ребра мои, остов мой. Я — мышца твоя, сила и воля твоя... — Он задумался. — Знаешь, отчего мне прежде жизнь легка казалась? Душа была как дерево просохшее, гладкое, просмоленное, влагу в себя не берущее. Ни занозы, ни царапины, чтоб воде внутрь проникнуть. Теперь смолу содрало, занозы торчком встали. Разрыхлилась моя древесина, живительной водой набухла, слезами земными пропиталась. А ведь не тяжельше ничуть стала. Обратно тому — кажется, так легка теперь, что вот сейчас встал бы да и по волнам пошел бы, аки посуху... Однако плыть нам с тобой дальше надо. В Кандалакшу, думаю. Там искать старца Феодорита...

    И ветер задул попутный, подгоняя карбас в корму.
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Долгий Святоносский мыс поморы издавна одолевали волоком в самом узком месте. Огибать его кругом смельчаков давно не сыскивалось. Там, где сходились два моря, человеку делать было нечего, ибо несхожие ветры и течения рождали в том месте встречные и поперечные волны-сувои, боровшие друг дружку, а страшные водовороты прибылой воды могли легко проглотить самую большую лодью.

    Однако и здешний волок имел дурную славу губителя кораблей.

    — Мартьян, отчего губа зовется Лопское становище? Там лопари живут?

    Васюк Палицын, потный и в расхристанном кафтане, наравне с мужиками и служильцами толкал лодью по волоковым бревнам, недавно смазанным жиром.

    — Жили когда-тось. Отчего, думать, Василь Иваныч, Нос-то Святым прозывается? Требище у их было на самом конце Носа, болваны-от каменны стояли. Святое, значит, для их место. От того и пошло. По-ихнему Сейднярк, Святой Мыс... А я так думаю — испоганили они губу-то. От ихнего колдовства завелся там червь грызущий, неусыпающий. Або нигде боле такой твари у нас на море нету, окроме тут.

    — Что за червь неусыпающий? — изумился Васюк. — Такой только в преисподней водится, по Писанию.

    — А сам увидишь. Тока надо нам, Василь Иваныч, губу эту наскоро миновать, чтоб потом в море-то на досточки не развалиться от проклятого червя.

    Лопское становище оказалось небольшим заливом, в который упирался накатанный за много десятков лет волок, стиснутый с боков низкими зелеными горками-увалами. Лодью с ухающими криками сбросили по наклонному берегу в воду, подняв гребни волн. На этом рукотворном взводне закачался груженый длинным сундуком карбас, причаленный недалеко от волокового пути. Его хозяин стоял на берегу и явственно никуда не торопился.

    Мартьян с тремя подручными и служильцы взобрались по веревочным сходням на лодью. Васюк отчего-то медлил, рассматривая седобородого помора в ветхих обносках. Просоленное морем лицо старика было расчерчено жесткими складками, спина горбатилась, пригибая его к земле, но плечи были могучие.

    — Эй, дедко! — крикнули мужики с лодьи. — Не знашь, что ли? Опасно тут стоять-то. Один ты али с кем? Бери посудину свою и ходу, а не то морски черви тебе в карбас впиявятся, дыры вертеть станут.

    — Да я вот и смотрю, добры люди, — ровным, но надломленным и скрипучим голосом, как после долгого молчания, отозвался старик. — Нету червя-то. Был да ушел весь.

    — Чего мелешь-то, отец? Как так ушел? Эта тварь спокон веку корабли туто сверлила! Ешо наши прадеды заповедывали червя святоносского беречься.

    — Сами-ко погляньте. Нету. Чиста вода.

    — Куды ж он делси, сверлило окаянное? — не верили карбаснику.

    — А Христос его знает. Я молитву-то сотворил, червь и ушел без вести. В море далече, в бездну-окиян. Вредить тут боле не будет, верно говорю.

    Мартьян с подкормщиками друг за дружкой бурно ссыпались из лодьи в воду. Согнутыми раскоряками стали бродить по мелководью, отыскивая червя. Вздымали со дна и из водорослей полусгнившие деревяшки, расталкивали сбитый у берега плавень, усердно осматривали.

    Васюк тем временем приблизился к старику. Тот в ответ остро и внимательно смотрел на Палицына.

    — Куда путь держишь, отец?

    — В Кандалуху. Да только какой же я тебе отец, Василий Иваныч? Ты ж годами-то постарше будешь.

    — Откуда меня знаешь? — оторопел Васюк.

    Да и как можно было поверить, что этот сгорбленный, седой, с лицом и взглядом древнего патриарха — младше его самого?

    — Признал. Нешто ты забыл, как в Кандалухе в темнице прозябал? А Васька-алтарник бегал к тебе, басни поморски сказывал, от тебя былицы московски да мечтанья твои слушал. Так время-то скорбно тебе и коротал.

    — Васята? — неуверенно переспросил Палицын. — Ты?

    Черты юного Васьки-кандалажанина помнились ему смутно, да и то, что всплывало теперь в памяти, вряд ли можно было отыскать в стоявшем перед ним старом оборванце.

    — Исполнил ли ты, Василий Иваныч, свою мечту? Ходил ли морем до Китайского царства?

    — Исполнил... вполовину. До Оби дошел, а до Китая... видно, мало для того мечты одного Васюка Палицына... А тебя-то... жизнь будто телегой груженой переехала. — Васюк отчего-то чувствовал робость. — Кто ж ты ныне? Подрясник вроде поповский? Или чернец? Не пойму.

    — Был поп, а теперь и сам не знаю кто. Плыву к отцу духовному, он скажет. Ну прощай, Василий Иваныч. Тебе в свою сторону, мне — в свою.

    Столкнув карбас с камней, поп Василий вспрыгнул на борт. Васюк опомниться не успел, как он греб уже в десятке саженей от берега. Подошел Мартьян, озадаченно вертя в руках мокрый и трухлявый брус дерева. Сунул его под нос Палицыну. Подкормщики на мелководье удивленно перекликивались.

    — Вишь, дыры-то пусты. Червь изнутря глубоко дерево сверлил, а наружу жгутки хвостовые торчали.

    Васюк недоуменно глядел на изъеденный горбыль.

    — И чего?

    — Чего-чего. — Мартьян бросил деревяшку в набежавшую пенистую волну, отряхнул руки. — Правду дедко сказал. Ни хвостов нету, ни личинок в воде. А ране их тут видимо-невидимо было.

    — Дядько Мартьян Трофимыч! — на рябой роже Аброськи был написан восторг. — Чего ж выходит-то? Молитовкой выгнало червя сверлильного? — Поднимая тучи брызг, он побежал вслед за карбасом. — Эй, старче! Дедушко! Погодь!.. Как звать-то тебя?..

    Лодка была уже далеко — огибала мысок, поворачивая в полуночную сторону, к оконечности Святого Носа.

    На растерянных, ошеломленных, радостных или удрученных лицах поморов, служильцев да и самого Васюка выписывалось слово «чудо», однако никто не осмеливался вымолвить его первым.

    — Куды ж это понесло-то его? — охнул Мартьян, опомнясь, когда карбас скрылся из виду.

    — А ведь то неприкаянный поп был, Мартьян Трофимыч, — побелев, сказал подкормщик Михей Кононов.

    Враз загомонили, зашумели, оглушив Васюка поздно пришедшим осознанием. Все сходилось: и гроб в карбасе, который отчего-то приняли за сундук, и поповская одежка, и путь вокруг Святого Носа, которым ходил, отдаваясь на волю Божью или ища верной гибели, один лишь неприкаянный поп. Не было только морской непогоди.

    — Как же так, Мартьян? — не понимал Васюк.

    — Божье дело, — шумно вздохнул Михей, перекрестясь.

    — Знать, прощение ему доспело, — сказал кормщик и тоже торжественно осенился.

    — Поплыли, Мартьян! — решительно приказал Палицын.

    Лодья вышла в море, и стал виден вдали ходко шагающий по волнам карбас. Дальше, у самого конца Носа морская синева становилась темной, и можно было, приглядясь, различить ворочавшиеся там водяные глыбы. Васюк Палицын, презрев поморские страхи, велел кормщику править лодью вслед за попом. Мартьян наотрез отказался.

    — На тверди ты, Василь Иваныч, главной, там приказывай что хошь. А в море меня слушай, дурного не скажу и не сделаю. На сувои не пойду, людей и корабь губить не стану, так-то. Ежели велишь, пойдем обратно, наволоком, на той стороне нагоним карбас-то, коль и на этот раз не потопит его.

    — Леший с тобой, Мартьян, — в сердцах сказал Палицын. — Не надо волока. Идем в Колу.

    Растревоженная душа легко поддалась помыслам-уговорам: второй волок без передыху был бы людям в большую тяготу, а поп Василий никуда не денется, путь его известен — в Кандалакшу. Только не сразу Васюк догадался, что причина его легкого согласия с кормщиком совсем иная.

    Не хотелось ему вовсе трогать прощеного Богом попа.

    
* * *

    
Кольский погост меж двух речных устьев составился из Благовещенской церкви и Никольской часовни, церковного подворья да трех поморских изб. Позже всего в нем обнаруживались две нелепые халупы с плоскими кровлями, прилепившиеся с заднего краю погоста, не похожие ни на амбары, ни на рыбачьи станы. То было лопарское жилье, которое здешняя крещеная лопь с грехом пополам навыкала строить из дерева, учась у поморов.

    Осмотрев все это и пересчитав по головам местных обитателей, тех, что не ушли на промысел, Васюк Палицын в лодке-осиновке вернулся на монастырский остров. Остров же был безлюден. Раньше в обители жительствовали два десятка чернецов — немногим меньше, чем людей в самом погосте. Но седмицу назад братия скопом снялась с места и пропала в лопских мхах. Единственного оставшегося монаха Палицын велел привести в трапезную для допроса.

    Чернец-средовек с аккуратно стриженной бородой, по говору — из поморов, уверенно войдя, поклонился на образа и сел на скамью против Палицына. На стол сложил большие мозолистые руки с въевшейся смолой. Назвался Онуфрием.

    — Спрашивай, государев человек.

    — Да ты и сам знаешь, о чем спрашивать буду. Сказывай сразу. Какая напасть монастырь извела?

    — Напасть, говоришь, — усмехнулся монах. — И вправду-от напасть. Игумена Феодорита, сбесясь, выгнали. Сами побежали, страхом гонимы. Харлампий всему зачинщик. Он братию подбил бунтовать.

    — Бунт? — У Васюка глаза полезли на лоб.

    — Ha-ко, не в одной Москови-то людишки бунтуют, и на Мурмане русачки мятежны заводятся. Устав у нас строгой, а земля неприветна, кормит скудно. Про нестяжателей-то знашь? — Степенный и неспешный поморский говор лился как тягучая сосновая смола. — Феодорит-от наш — из их. Имение какое к обители прибавлять не желал. Своими руками кормились — что в море наловим, то съедим але на хлеб обменяем. О сем годе не стало хлеба. Тут и Харлампию вожжа под хвост попала. Озлил братию на игумена за его нестяжанье-то... А сам человек смутной да пришлой. Года не жил тут, прибежал по осени. Постригся где — не знамо. Да какой он монах, тьфу... гнилая репка. Соловецким чернецам позавидовал. У тех-де жалованны земельки да угодья, да грамота от царя на беспошлинну торговлю, сыто живут, а мы как зайцы по весне тощи, кору гложем.

    — Где ж теперь ваши бунтари?

    — На Печенгу подались, под Трифонову руку. Сдумали, будто он их прокормит. У Трифона-то лопяне дают монашески обеты. Свои тони рыбны, озерны да олешков монастырю жалуют во владение... На то и позарились. А преж того хотели другого игумена себе по норову выбрать, да спужались: Феодорит-де властям нажалуется и пришлют по их души государевых служилых людей... Ты-то, я гляжу, по иному делу море досюда перепахал?

    — По иному. Ну а ты отчего со всеми не ушел?

    — Я тут постриг принимал, а обетов перебегать с места на место не давал, — с суровой думой на лбу ответил монах.

    Васюк переложил с лавки на стол книгу в малую долю, в дощатом переплете на ремнях. Нашел ее, когда осматривал келью Феодорита. Открыл было прочесть что первое попадется — а страницы испещрены непонятными знаками, будто писано тайными письменами. Крепко не понравилась ему книжица. Долго листал ее, тщетно надеясь понять, какое еретичество или, может, темная колдовская наука кроется под этой тайнописью. Получалось, верны были подозрения Афанасия.

    — Знаешь ли, что сие за чернокнижье? И откуда оная мерзость у вашего игумена?

    Онуфрий откинул крышку, перелистнул. Опять усмехнулся.

    — Сие не чернокнижье. То Феодоритова выдумка — лопское письмо. В монастыре-то он служил на нашей, словенской молви, а там, в Коле, лопарям на их наречии читал богослуженье. Говаривал, каждому людскому роду-племени на своей молви удобней Бога понимать и хвалить. Сам азбуку им составил, молитовки и Писанье перетолмачил.

    — Азбуку? Сам?! — ошеломленный Палицын устыдился самого себя и своего поклепа на игумена-подвижника. — Как Стефан Пермской, креститель зырян?!

    — А книгу, видать, не успел из кельи забрать, — хмуро потупился Онуфрий.

    Взору Васюка представилась картина изгнания Феодорита из своего же, своими руками построенного на голом месте монастыря: в чем был, не дав даже торбы и плаща в дорогу, ладно, если не побитого, настоятеля тычками спихивают в лодку и выталкивают с острова. Молча, сделав дело, не глядя друг на дружку, расходятся...

    — Хороши же иноки-богомольнички, — с тихим гневом вымолвил он.

    
* * *

    
Пучок горящей лучины тихо потрескивал. Лето шло к закату, и светлые ночи, когда можно было у окошка читать книгу без огня, канули вместе с солнечным жаром. Так же тихо звучал в келье голос старца.

    — Прощайся с женкой, Василий. Была она тебе на пути покаяльных искушений верной подмогой, но теперь твой путь в иную сторону от нее. Между землей и небом отныне твое место, в иноческих трудных подвигах.

    Феодорит осенил благословляющим жестом стоящего перед ним на коленях.

    — Схорони жену да поспеши на Печенгу. Ежели впрямь понесет нелегкая моих обуянных чадцев из Колы к Трифону, опасаюсь — найдет там коса на камень, волна на волну, громы ярые прогремят. И кто кого своим острожелчием одолеет — неведомо... Поспеши, сыне, именем Божьим заклинаю, не замедли. Встанешь меж ними, утишишь страсти. Даст Бог, постриг там примешь. Постриг от прежних грехов обновляет, потому иерейское звание при тебе останется. А я молитвой тебя и Трифона укреплять стану... Карбас свой оставь где ни то. Мои лопляне тебя до Колы реками довезут, а там до Печенги тундрами на олешках доберешься. Ну, с Богом поспешай!
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С края сопки, венчанной сосновым бором, раскрывался вид печальной и скудной мурманской земли: оловянные воды неспешной Печенги, темная стена заречного леса в седой дымке тумана, отцветшие и пожелтевшие луговины по берегам, тундровые увалы выше по реке, темно-серые каменистые россыпи, одинокие валуны размером с амбар. Справа между увалами приютился зимний лопский погост, покинутый на лето кочевыми обитателями. Слева ныряла в Печенгу шустрая речка Мана. В пазухе между ними пристроился Трифонов монастырь. Церквушка, широким острым верхом похожая на лопскую вежу, несколько избенок и длинный амбар на шести курьих ногах из древесных комлей. Пяток шалашей, где временно поселились буйные монахи с Колы, и растущая с каждым днем гора бревен для нового строительства.

    До устья Печенги у морской губы, где осталась колмогорская лодья, отсюда было несколько десятков верст. Вестимо, если ставить тут сторожевую крепостицу, размышлял Васюк Палицын, то возле губы, дабы был доступ к ней судам с моря. Да и монастырю, который сделался бельмом в глазу у норвежан, крепкие стены не помехой бы стали. А лучше — переставить обитель к губе и быть ей там под защитой крепостицы.

    Васюк разгорелся мыслью: двойной щит на порубежье — воинский и молитвенный! Если б и Трифона вдохновить ею да озаботить оной государевой пользой двинского наместника, кто б ни был им, Афанасий или другой, да самому царю донести сей благий помысел... Но задумки Трифона, которыми тот поделился с Палицыным, были иного свойства. Печенгский игумен мыслил необходимым воинский острожек в Коле, а здесь, у Варяжского залива, надобно положить обоюдный предел норвецким и русским владениям, прочертить рубеж, чтоб ни та, ни другая сторона его не переступали, и дань с лопарей брали б только со своего краю. Со временем тот же предел воздвигнуть и перед свейскими даньщиками, на то и потребуется воинская сторожа в Коле. Все эти замыслы Трифон изложил в грамотке, отправленной по весне к митрополиту Макарию на Москву. Дошла ли она — Бог весть.

    Зато в руках у двинского наместника оказалась другая грамотка. Уверившись в смиренном достоинстве печенгского игумена, Васюк Палицын без утайки рассказал ему о навете.

    — Не писал я таких писем, — покачал плешивой головой Трифон. — И для чего мне посылать грамоту кружным путем до Овлуя, коли я мог бы ее отдать прямо в руки свею Ларсону, который приходил с отрядом за лопской данью?

    — Кому надо было опорочить и оклеветать тебя подложной грамотой, отче? — негодовал Васюк. — Кто враг твой?

    Врагов Трифон не знал, кроме норвежан, грозивших лично ему, что придут однажды с воинской силой и сотрут его монастырь с лица земли, как некогда уничтожили монашью обитель на Валитовой скале. Или, может, игумен не хотел называть своих недругов Палицыну? Об утаенной же когда-то казне сказал так: «То золото схоронено в Кандалакше, на бывшем моем дворе. Я там не хозяин давно. Когда и кому надо Господь его откроет».

    В довершение всего Трифон оказался дальней родней Палицыным, тем самым атаманом Хабаровым, о котором в Поморье доныне слагали завиральные сказки и были...

    Стоя на сопке теперь, Васюк понимал, что не выполнил и уже не выполнит ни единого наказа двинского наместника. Да это и к лучшему.

    Спускаясь, он увидел тонкий дымок над лопарским погостом. Кто-то там все же жил. Любопытство потянуло в ту сторону. Палицын преодолел бодрым шагом версту и очутился перед десятком больших, заросших мхом шалашей. Пока он шел, до него доносились удары бубна, но теперь смолкли. Васюк осторожно приблизился к веже, над которой вился дым. Кожаный полог был откинут, и он, незамеченный, заглянул внутрь.

    В веже находились четверо. Две женки переливали из котла в корыто горячую воду с запахом древесной коры. За ними осоловело наблюдал мужик-лопарь, сидящий поодаль, возле огромного бубна. У противоположной стенки на шкурах лежал в забытьи отрок. Подростка била лихорадка: с губ срывалось хриплое дыхание, белое лицо лоснилось в поту.

    Старшая женка бросила в корыто скрученные ветки и длинно по-лопски обратилась к больному. Потом она опустила в воду металлическую пряжку и снова заговорила с отроком, который ее не слышал. Помощница зачерпнула бадейкой воду из корыта. Вместе они стащили с хворого рубаху и тесемку с деревянным крестом. Старшая встала на коленях у ложа и принялась лить на голову мальчишке, приговаривая. Налила и на грудь, стала растирать ветошкой воду по туловищу. Затем они вдвоем подвязали пряжку под мышкой отрока. Палицын, тайком подсматривавший, с жалостью и отвращением догадался, что женки творят лопское колдовство — выгоняют из отрока болезнь.

    Его тронули за плечо. От неожиданности он вздрогнул.

    — Васила Эванч! — тихо произнес лопарь, одетый в монашью рясу из оленьей шкуры. — Аччи Трифона звал искать тебя. Пошли!

    Палицын, будто одеревенев, кивнул на отверстый вход вежи. Оттуда уже выглядывала женка-помощница. Лопарь шагнул мимо нее внутрь, а чуть погодя раздался его резкий голос, говоривший по-лопски. Колдовавшая женка бросала в ответ напряженно-звонкие, гордые слова. Васюк лишь понимал, что монах возмущен и ругается на соплеменников, отчитывает за непотребный обряд над крещеным отроком, а женка отстаивает свою правоту. Очень скоро монах выбежал из вежи, красный от недовольства и, не дожидаясь Палицына, заспешил прочь из погоста.

    Васюк нагнал его, но не стал расспрашивать. Лопарь сам заговорил, сердясь:

    — Это сайво-набма-лавгго. Обряд нового имени. Умийнэ смывала с Эвана крещание, давала другое имя и духа, чтоб исцелел. Она мать, глупая чертовка. Эван убежал к аччи Трифона, ему хорошо жить в маныстарь. Умийнэ наслала на него духов хворобы и забрала из маныстарь. Аччи Трифона отдал Эвана матке. Теперь я скажу, и мы пойдем заберем его. А не то Умийнэ отдаст его совсем духам, чтобы он забыл Трифона и злился на Бога.

    Дойдя до обители в устье Маны-реки, они так же вместе зашагали к келье настоятеля. Однако к Трифону монах-лопарь отправился один. Палицыну дорогу заступили пятеро чернецов с требовательным вопросом: намерен ли он брать под стражу игумена.

    — Я не нашел в нем вины, — хмуро ответил Васюк, определив в вопрошающих кольских буянов.

    Вперед выступил один, с рыжей щуплой бородой и бегающим взором, поклонился в пояс.

    — А ведомо ли тебе, господине, что Трифон — выученик Кольского Феодорита и через него — заволжских старцев? Старцы те проповедуют учение монастырского нестяжательства и учат снисхождению к еретикам, да у себя в лесных скитах привечают беглых еретиков. И сами же еретичествуют. Церковь русскую не почитают самостоятельной от греков, а иные и царя царем не признают. Довелось мне в одном скиту у них слышать тайный разговор. Государь-де Иван Васильич надел на голову царский венец, а сам-то незаконно рожден, в блуде прижит матерью его Еленой Глинской...

    — Как звать? — рявкнул Васюк, оборвав дурные кляузы и хулы.

    — Харлампием нарекли, — не дрогнул чернец.

    Палицын присмотрелся к нему и высказал приговор:

    — Блудоум ты, чернец. Маракуша. — Это кандалажское ругательство он обычно приберегал на особые случаи.

    Васюк повернулся к ним спиной, но Харлампий решил брать наскоком и наглостью.

    — А ты бы, господине, доложился наместнику в Колмогорах, да чтоб послали к архирею в Новгород либо уж прямо на Москву. Чтоб новых игумнов прислали в Колу да сюда. Трифон-то тоже братию слушать не желает, сам в жестоковыйном упрямстве коснеет и нас голодом морит. К царю за жалованной грамотой на промыслы посылать отказывается. Похлопотал бы ты, господине, за наше усердное моление о тебе и о царе-государе.

    — Не будет вам других игумнов! Те свои обители сами поставили, а ты сперва свою построй, там и заводи какой хошь устав. Гляди! — гневался Васюк. — И здесь монахов взбунтуешь, как в Коле, вернусь за тобой, возьму в кандалы и в Колмогоры свезу. На наместничьем дворе в темнице сядешь, а брат мой, Афанасий, забудет тебя духовным властям отдать на суд.

    Харлампий ухмыльнулся, ничуть не испугавшись угроз.

    — Знавал я Афанасия Иваныча на Москве. Добрыми знакомцами с ним были. Он у меня все книжную премудрость выспрашивал, книги мне списывать заказывал.

    — Брат мой сроду книжным не был, — опешил Васюк. — А ты ко всему лгун и пустобрех.

    Хотел было плюнуть, но одумался — на освященной церковной земле не стал.

    
...Прощались с Трифоном у монастырского причала. Обнялись, расцеловались напоследок.

    — А все ж лучше обитель к губе переместить и стеной крепостной обнести, — стоял на своем Палицын. — Оружный запас хранить, чтоб было чем разбойное нападение норвегов отбить.

    Трифон на все его беспокойства лишь тихо улыбался в бороду.

    — Кольских бунтарей, отче, опасайся. Харлампия особо. Хорошо б тебе вовсе его прогнать. Скользкий он, поганый на язык. А хочешь, тебе служильцев оставлю? Мне двоих хватит, остальных бери. Как присмиришь этих шатунов, отошлешь людей обратно в Колмогоры.

    — Ни к чему мне, Вася. Сам в моем монастыре управлюсь. Силы-то, слава Богу, есть.

    — Ну как знаешь, отче. Прощай. Поплыву теперь на Соловецкий остров. Давно хотел опять там побывать. Зимой, даст Бог, вернусь в Москву, авось дойду до митрополита, о наших с тобой разговорах ему поведаю.

    Палицын взошел на борт, и Трифон благословил крестом карбас, спущенный пять дней назад с лодьи в Печенгской губе. Заплескали о воду весла. Васюк стоял в корме лодки и с нахлынувшей печалью смотрел на уплывающий берег. Будто скала там высилась могучая фигура шестидесятилетнего игумена, чью воинскую стать и физическую крепость не могли истребить и истощить ни суровое постничество, ни годы.

    Силы у Трифона в самом деле было хоть отбавляй. Васюк убедился в том, когда примеривался к пятиаршинному кряжистому бревну из тех, что были сготовлены на новое строение. Монахи уверяли, будто Трифон один таскал на себе эти бревна за три версты.

    Значит, выстоит.

    
8

    
Смятенное людское движение на том берегу поп Василий приметил еще садясь в лодку, оставленную монахами для перевоза путников и богомольников. Лопарь-проводник, высадив его из санок-кережки, попросил кланяться Трифону и с криком помчал оленей по накатанной в траве колее.

    Привыкший управлять карбасом в бурном море, поп Василий играючи перемахнул в осиновке через Печенгу. К бревенчатой пристани подходить не стал, толкнул лодку в берег поодаль. Пока он плыл, мятущееся собрание переместилось от монастырских строений к причальным мосткам. Впереди широко шагал сам Трифон. С непроницаемым лицом нес в вытянутых руках над головой кого-то из своих иноков, истошно орущего. За ним по пятам шли малым скопом чернецы. Всяк что-то кричал, и в этом страстном, бурном многоголосье ничего нельзя было разобрать.

    Трифон безжалостно швырнул свою ношу в воду и повернулся к остальным.

    — Ну, кто еще желает? — вопросил сурово.

    — Не прав ты, отче. Всех-то не перекидаешь в реку. Нас много, а ты один.

    Игумен быстро подошел к говорившему и, схватив того за руку и за ноги, вскинул себе на плечи. Сильным броском отправил его вслед первому, уже всплывшему и барахтавшемуся.

    — Перекидаю и всех. Да не только перекидаю, а буду держать в холодной водице до вразумления смутьянов.

    Он сделал шаг к толпе монахов, и те отпрянули, толкая друг дружку.

    — Добром поговорим, отче Трифоне? Выслушай, чего хотим-то!

    — Знаю я, чего хотите. Льгот себе и поблажек в монашьем житии. Никого не держу силой, ступайте в иные места, ищите там что кому по душе.

    — От лукавого твои слова, отче. Соловецкому-то монастырю отписана из Москвы жалованная грамота на вотчины, промыслы и беспошлинную торговлишку. А уж соловецкого игумена Филиппа из бояр Колычевых никто в легком житии не обличит. Постник он строгий, к себе беспощадный, отшельником в лесу жил! Ты-то чем его лучше?

    — Паче гордыни твое нестяжанье, Трифон!

    — Феодорит-от наш тоже себя выше соловецкого Филиппа поставил. Не захотел грамотку от государева двора выспросить. А сам у митрополита Макария в духовных-то отцах два года был, тот бы ему в просьбе не отказал. И сам ты, отче, с Макарием добро знался, еще в новгородское его архиерейство, благоволил он тебе. Монастырь-то с его благословенья и подмогой поставил. Так испроси у него нового благодеянья.

    — Нужно промыслами и работными людишками обзаводиться. Видишь же — братия в монастыре умножилась. Лопари твои и мхом могут кормиться, а мы люди русские, нам хлеб и овощь нужны, и скот молочный. Филипп на Соловках о всем том промышляет для своих иноков, чтоб в молитвах жили, а не в голодной скорби. А мы, знать, недостойны твоего попечения?

    Трифон выслушивал попреки в гневном молчании. Оба искупавшихся монаха выбрались на берег и, отжав подрясники, потрусили к кельям, сушиться и греться.

    — Это все?

    — Мало, отче?

    — Мало... Мало же вы стоите. По хлебной цене ваши души купить можно.

    Трифон умолк, глядя с высоты своего роста поверх голов монахов. Один за другим чернецы оборачивались. В нескольких шагах позади стоял поп Василий, внимательно слушал разговор. Кольских иноков, узнавших морского покаяльника, смутило его внезапное появление на Печенге.

    — Старец Феодорит прислал тебе поклон, Трифоне. — Поп Василий низко согнул и без того выгнутую горбом спину. — Вам же, братие, старец не велел кланяться. — Он развел руками.

    По одному, по двое мятежные монахи стали отделяться от собрания и тихо уходили. Наконец на берегу остались только двое.

    — Давно осаду-то держишь, Трифоне?

    — Вторую седмицу, отче Василие. И на том, думаю, не остановятся.

    Они обнялись как старые знакомые.

    
...На новый приступ Трифоновой крепости монахи пошли назавтра. Шумно столпились, вызвали его из кельи. Как только он вышел на крыльцо, предъявили свое требование:

    — Сложи с себя игуменство, Трифон! Не противься решению братии, отдай свой посох.

    — Кто это так решил? — нахмурился настоятель.

    Он оглядел толпу. Большей частью то были пришлецы с Колы, два десятка душ. К ним присоединились и печенгские — русские мужики с Поморья, принявшие постриг у Трифона. Мятеж соблазнил и этих. Было их немного, несколько человек. Но среди всей буйной вечевой вольницы он не увидел ни одного лопаря-инока.

    — Ты, Гаврило, так решил? Или ты, отец Иона? — громко спросил он единственного монастырского священника, стоявшего далеко в стороне.

    — Иону в игумены хотим! — тут же раздались крики. — Ему посох передай, Трифон. Он поп, ему и власть.

    — Отец Иона, что молчишь?

    — Как ты скажешь, отче, — удрученно подал голос священник.

    Игумен спустился с крыльца и встал посреди бунташной братии.

    — Ну а я скажу так. За игуменство не держусь — но в моем монастыре моя воля.

    Расталкивая прочих, хромая на деревянной ноге, к нему пробился монах Гаврила. Печенгский старожил, он надел подрясник лишь два года назад, как закончилось его двадцатилетнее церковное отлучение. А до того носил мирское имя Гордей Скряба.

    — А ведь вместе мы с тобой монастырь ставили, Трифон. Может, и моя воля значит что-нибудь?

    — Вместе? — с невеселой усмешкой переспросил игумен.

    — Довольно я тебя терпел, атаман, — наливаясь краской, процедил Гаврила. — Кончилось мое смиренье. Теперь новый монастырь построю, в устье Печенги, и всех туда уведу. Только отдай нам Иону-попа! Добром не отдашь — заставим.

    Монахи одобрительно загудели.

    — Верно, в устье способней будет. Для морских судов пристанище удобно, и к торгу на Кегорском мысе гораздо близко. На Кегоре и лопари с корелой торгуют, и поморские купцы наведываются, да норвежане рыбу скупают.

    — Это как же вы меня заставите, братие? — повел широкими плечами Трифон, а посох уткнул в грудь Гавриле Скрябе.

    В тот же миг на шею ему упала сзади веревка и затянулась. На нем повисли двое или трое, а под коленные сгибы на карачках встал еще один. Трифона опрокинули на спину. Поднялся гам. Насели ему на грудь, на ноги, пытались вязать руки.

    Выпустив мешающий посох, Трифон тычком скинул одного, вывернулся, сбросил другого. Лбами ударил друг о дружку тех, что копошились у него на ногах. Потянул с шеи веревку и хлестнул ею первого попавшего под руку. Быстро поднялся и раскидал двух вновь полезших на него с кулаками бунтарей. Летели скуфьи, трещали подрясники, охали драчливые иноки.

    Откуда-то взялся нож. Им нелепо махал перед Трифоном кольский чернец, стоя на полусогнутых ногах и раскорячив локти. Это был рыжебородый Харлампий.

    — Не боец, — произнес Трифон, подняв с земли посох.

    Но прежде чем он успел выбить им нож, Харлампия оттолкнул Скряба, перехватил руку и отобрал клинок.

    — Не доводи до греха, Трифон, — мрачно сказал он.

    Игуменский посох все-таки лег с оттяжкой на плечо Харлампию, тут же заоравшему от боли.

    
...Ночью в келью настоятеля вновь затарабанили.

    — Аччи! Аччи Трифона!

    Ночное моление было прервано. Монах-лопарь, закатывая от ужаса глаза, звал игумена к собрату, которого нашли во дворе избитым до бесчувствия. Трифон и поп Василий, поселившийся в его келье, понеслись во тьме к жилью лопских иноков.

    Несчастный лежал на соломенной постели и тихо стонал в забытьи. На лице темнели кровоподтеки.

    — Ударили голову, — объяснил другой, ощупывая ребра лежащего. — Хорошо, дыра в кости нет, кожа пробили. Потом кулаками били, ногами.

    — Ты видел кто, Григорий? — едва сдерживая себя, выдавил сквозь зубы Трифон.

    — Нет. Они были как тени. Но ты, аччи Трифона, сам знаешь, кто это.

    — Аччи, люди-звери, которые против тебя, хотят крови, — взволнованно заговорил тот, что бегал звать настоятеля. — Мы завтра уходим. Возьмем олешков и кересь для поклажи. Пойдем в Кандалуху, к Федориту. Заберем Фоку, — он кивнул на избитого, — и Эвана.

    — Что ж, так тому и быть, — глухо ответил Трифон. — Благословляю путь ваш...

    Потом они вдвоем сидели за узким столом друг против друга, почти касаясь головами, и вели в продолжающейся ночи тихий разговор.

    — Разбой у тебя в обители завелся, Трифон. Люди без хлеба, бывает, зверьми становятся... но тут, вижу, иное.

    — Что иное? Чрево им разум помутило! Моей крови они хотят, мне показывают, на что готовы!

    — Да ты и сам им в ярости не уступишь, — вздохнул поп Василий. — Поглядел я на тебя. И послушай, что скажу. Сподобил тебя Бог воздвигнуть обитель, братию в ней собрать. Но монахи твои особые. Наверно, нигде таких на Руси нет. Потому они неукротимы, как дикие звери, что во всем тебе подобны, твоей ярости и гневливости. Кротости в тебе нет, которой и звери покоряются. Вот Господь и подобрал тебе иноков — точь-в-точь отражения твои.

    — Почему так думаешь, отче? — искренне изумился Трифон. — Я в этой пустыне более тридцати лет свое разбойное атаманство изживаю. Укротились во мне те старые страсти, отбушевали, умерли... Или не умерли?.. — осекся он.

    — Не умерли, — прямо, без всякого сочувствия глядел на него поп Василий. — И пока не умертвишь их в себе, не усмиришь и иноков этих. Атаманство твое в тебе живет. Не искупил ты сполна свои грехи.

    — Как же быть посоветуешь? — поникнул Трифон.

    — Для начала покорись своим чернецам-роптунам. Оставь их самим себе и иди странником на Русь. А здесь Бог без тебя управит.

    Игумен потер ладонями уставшие от бессонницы глаза.

    — Утром скажу тебе, отче, свой ответ.

    
...Посудина была хороша: пятнадцать аршин длины, круглобокая, устойчивая на волне, с тремя парами длинных весел, с высокой щеглой и двумя парусами. Почти что малая промысловая лодья.

    — Откуда ж такая ладная карбасина? — Поп Василий залюбовался.

    — Рыбаки оставили в дар. Потрепало их у Малой Мотки, до берега бы не дотянули, кабы мои лопяне их не вытянули. Сами потом посуху ушли, а карбас мы подлатали.

    — А я-то отвык посуху ходить. К тебе, Трифон, добирался с мученьем.

    — Ну а мне, отче, хочется хоть раз твой морской путь на себе испытать.

    — Испытаем... ветра да бури. — Поп Василий смотрел в низкое небо, провисшее темными и лохматыми осенними тучами.

    Лишь полдюжины иноков высыпали на берег провожать их, но и те неприкаянно стояли в стороне. Стуча деревяшкой по мощеной дорожке, пришел Скряба. За ним следом двое несли связанного по рукам и ногам Харлампия, с кляпом во рту. По кивку Гаврилы мычащего пленника затащили сходнями в карбас и опустили на дно.

    — Забирай, Трифон. Дело он свое сделал, тебя выжил, а мне мешаться будет. Хитер и на мудреные прения силен. Помышляю, в настоятели сам метит. Не по Сеньке шапка-то, беглому холопу мной не верховодить... Чего смотришь сомнительно, отче? Холоп он самый истинный. Проболтался намедни, да по повадкам видно. Рясу обманом надел... Ну прощай. Иону-попа с собой, что ли, увозишь? — Гаврила недовольно кивнул на иерея, грузившего в карбас мешки с сушеной рыбой.

    — Нечего ему тут с вами делать, — невозмутимо промолвил игумен, — пока не образумитесь. Поживет в Кандалакше у Феодорита. Через Иону буду пересылать вам потребное, чтоб вы тут с голоду от большого ума-то не повымерли да телеса свои льготили вместо молитводеланья.

    Скряба довольно похмыкал.

    — Грамоту у царя и митрополита все ж испроси, отче. А монастырь мы к губе передвинем, решенное дело.

    Трифон ему ничего не ответил.
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Седые волны, длинные и низкие, курчавили море как овечье руно. Ветер-полуношник нагонял долгие дожди, присыпал иногда снежной крупой. Об эту пору в мурманских становищах уже нет рыбаков. Последние лодейки, груженые рыбой, давно ушли с Мурмана, забрав мужиков-покручеников, во множестве приходящих сюда по весне. Страшным и диким становится море в осеннее время. Если припозднится какая лодья на дальнем промысле, то поморские женки, в Кеми ли, в Онеге либо на Двине, все глаза проглядят, все слезы горячими молитвами иссушат, всю душу себе истерзают, ожидая своих кормильцев.

    Карбас с четырьмя морскими странниками приткнулся у каменного берега Кильдин-острова. Большой кус земли, по лопским преданиям, пригнали сюда когда-то злобные кебуны, чтобы по своей вредности закупорить им выход из Кольской губы, напакостить рыболовам. Но довершить черное дело у колдунов не вышло, остров остановился, не доплыв до губы, а кебуны на нем обратились в камни. С тех пор остров стал могильником для самых опасных лопских кудесников, которых свозили сюда хоронить со всего Мурмана. И другое название у него было — Могильный.

    В полутора верстах, за Кильдинской салмой, тянулись неприступные пахты Мурманского берега. Приветливое место для пристанища найти там нелегко, потому пережить ночь отцы решили на Кильдине, на той его стороне, где были известны удобные корабельные стоянки. Укрепили якорями карбас, разожгли из водорослей и плавня костер, затеяли варево из сушеной трески.

    Харлампий ругался на них без передыху. От самого кольского устья извергал потоки бранных словес, лишь временами переходя на жалобные стенанья. Предсказывал погибель в море, если не послушают его и не повернут карбас в Кольскую губу, чтобы добраться до Колы и дальше идти лопским речным путем в Кандалакшу. К тому же он страшился призраков, которыми заслужил свою мрачную славу Могильный остров. Ни поморы, ни лопари никогда не оставались ночевать на Кильдине, даже если заставала здесь большая волна.

    — Юроды проклятые! — плюнул Харлампий, устав наконец молоть языком и видя, что его мрачные доводы не трогают спутников.

    — Пойди помолись-ко, Харлампушка, — предложил отец Иона. — Молитва от страхов перво-наперво помогает.

    — Тьфу на тебя, Иона, — злился тот.

    Однако на котел с рыбным варевом смотрел вожделенно.

    Тонкий жалостный крик, донесшийся издали, услышали сразу все. Небо еще не стемнело, и берег с грядой высоких каменистых угоров, буровеющих жухлой травой, просматривался отчетливо. Харлампий отмахнулся:

    — Чайка орет.

    Но чайки уже отправились на теплые зимовья, а крик раздался вновь, и в нем теперь нельзя было не узнать человечьего зова — женочьего либо дитячьего. Отцы озабоченно озирались, водили взорами по склонам угоров и наконец увидели. Отрок в длинной белой рубахе стоял чуть ниже верхушки горы, махал им рукой и отчаянно взывал:

    — Сюда! На помощь! Скорей... Батька помирает!

    Отцы втроем заспешили в гору. Внизу подъем на гряду был легок, каменистая земля, пересыпанная вросшими в нее валунами, полого уходила наверх. Но скоро гора стала забирать круче, а травный покров перемежаться осыпями. Отрок меж тем забрался на самый верх и продолжал звать.

    — Рыбаки бедуют, — пропыхтел Иона. — Лодью разбило иль унесло.

    Поп Василий, отвыкший от хождения по земной тверди, сильно отставал. Трифон, напротив, опередил их обоих и первым добрался до плоского гребня горы.

    — Где он, отче? — в изнеможении рухнул на мхи Иона.

    Перевал был пуст. Крик мальчишки долетел снизу. Его рубаха в надвинувшихся потемнях белела далеко, где-то у подножья обратной стороны гряды. Дальше под горой расстилалась долина, на которой будто лежало огромное блюдо из потемневшего серебра.

    — Могильное озеро, — задумчиво произнес Трифон. — Странное место для пристанища.

    Иона помог взобраться попу Василию и вдруг вскрикнул изумленно:

    — Карбас!

    В остатках заревого света с горы хорошо было видно, как море утягивает лодку от берега.

    — Сорвало якоря? Не может быть... — растерянно молвил Иона. — Волна ведь не сильна...

    Он спрыгнул вниз и бегом, падая, скатываясь, обрушивая мелкие камни осыпей, ринулся обратно. Спасти карбас это вряд ли могло, но ведь на берегу остался Харлампий, он мог броситься в море вслед за посудиной и сейчас ему нужна помощь...

    Трифон и поп Василий, проводив его взглядами, отправились на другую сторону горы за отроком.

    Спуск показался Ионе длиннее и дольше, чем подъем. Он скатился с горы избитый — она надавала ему тумаков, намяла бока, сотрясла ребра. Охромев, Иона побежал к костру, криком звал Харлампия. Вдруг остановился, удивленно глядя на огонь, над которым больше не висел котел с варевом.

    Усталым, запинающимся и хромым шагом он добрел до пенной кромки волн. В сизых сумерках еще были различимы очертания карбаса и движение весел.

    — Харлампушка! Верни карбас-то! — без особой надежды прокричал он. — Человек ты или нелюдь?

    Волны принесли ответ:

    — Надоел ты мне, Иона! Прощай...

    Почти в полной темноте с горы спустились Трифон и Василий — огонь был им путеводным знаком. Они застали Иону сидящим в глубоком молитвенном покое с четками в руках.

    Отрок исчез без следа как наваждение.

    — Морок это был.

    — А Харлампий украл и карбас, и нашу трапезу, — поделился Иона. — Хорошо, что осталась вода.

    Все трое по очереди приложились к кожаному бурдюку.

    Ночь обдавала холодным ветром, промозглой морской сыростью. Маленький костерок согревал худо. Иона внезапно рассмеялся, вспомнив лопский рассказ, как в таком же положении очутились на Кильдине рыбаки-лопари. А переправились через салму колдовством: завернулись втроем в рогозину и легли на прибылую воду — стая рыбы-сайды сбилась в плот, подхватила их и перенесла на другой берег.

    — Самое время и место для таких россказней ты нашел, отец Иона, — усмехнулся Трифон.

    — Место как место, отче. Ты ли не воевал с лопскими колдунами? Помнишь, как плавал в Кеофьорд, к требищу на Акку-пахте? Лопари уж небылицы сочинили про то, как ты обратил в камни нойдов, которые кормили там жертвенным дымом бесов. А за белый крест, который отпечатался на скале от твоего крестного знамения, они чуть тебя самого в идолы не определили, — с улыбкой рассказывал Иона. — Или ты, отец Василий, не изгонял беса с кольской пахты?

    — Божьим попущением сотворил оное, — возразил тот и резко обернулся.

    Ветер стал совсем ледяным, и повеяло смрадом.

    — Кажется, это по наши души, — сказал Трифон, вставая.

    Горный склон был усеян движущимися пятнами мертвенно-бледного света. Нижние медленно растекались широкой полосой вдоль гряды, а сверху появлялись новые, будто выходили из горного нутра. Отцы, встав вокруг затухающего на ветру огня, наблюдали за их неторопливым приближением.

    Призраки имели человечье обличье. Лица у них были старые, изможденные, с печатью страдания или злобы. Их движение сопровождал звук, похожий на тихое перекатывание голых костей в поднятом из земли гробу или зубовный скрежет, помноженный на сотни челюстей. Они заходили с боков, окружали, напирали, замкнувшееся кольцо стало сжиматься.

    Зазвучал громкий властный голос:

    — Да воскреснет Бог и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут...

    Молитва всколыхнула призрачный круг, но не остановила.

    — То не бесы, отец Иона, — сказал поп Василий. — Мертвые это. Неупокойники лопские. Они чародейством своим, будто вервием, по смерти связаны. Духи нечистые подымают их из могил, чтобы властвовать над живыми.

    Он шагнул вперед и обеими руками нарисовал в воздухе иерейский крест, будто благословил мертвое воинство.

    — Имею от Господа и Бога моего власть запрещать вам и разрешать от уз, коими вы связаны! Повелеваю вам, души неупокоенные, отойти от места сего в глубины мрака и там пребывать до суда грядущего. Да ничто и никто не воззовет и не подымет вас оттуда кроме трубы архангеловой. Заберите с собой всех, которые по здешним берегам восстают из могил, да не будет от вас более страхований и напастей ныне живущим!

    Второй благословляющий крест довершил повеление.

    Толпа призраков дрогнула. Колыхаясь, кольцо начало распадаться. Мертвенно светящиеся привидения отступали, поворачивались, уходили в гору и исчезали во тьме...

    
Харлампий греб из последних сил, перебарывая море и тем отупляя собственный страх. Но все же сильнее страха была мрачная радость, что он сумел бежать от своих сторожей, наказав их самих верной смертью на безлюдном острове. От этой радости рождалась уверенность, что он сможет избегнуть встречи и со скалой в чертовой морской пучине, и с губительной волной. Что лодку не вынесет на береговые пахты и не размелет в труху. И скоро он будет в Кольской губе, где не так страшны угрозы ледовитого океана.

    Отчего-то стало светлее. Харлампий посмотрел в небо, но выплывшего месяца не нашел. Бледный свет густел вокруг карбаса, выплывал из-за бортов. Харлампий выпустил из рук весла. Крик застрял в горле. Он только открывал рот и шлепал губами в попытках вымучить из себя хоть какую молитву. Из моря в карбас, переваливая через борта, лез адский ужас призрачных очертаний и мертвенного сияния.

    Их было много, заполнивших собой карбас. Но только двое приблизились к нему.

    — Ты пойдешь с нами! — глухо произнесли они, не разжимая синих губ.

    Харлампий со всхлипом упал за гребцовскую скамью, перевернулся на карачки. С громким воем вскочил, метнулся к борту и прыгнул в темную ледяную бездну...

    Рассвет был тих, насколько может быть тихо на берегу никогда не смолкающего моря-океана. Восход подрумянил укрощенные волны и скалы на другой стороне пролива. А остров покрылся к утру белым инеем.

    Поп Василий растолкал спутников, лишь недавно забывшихся сном после ночного бдения. Втроем, согревая дыханием заиндевевшие руки, стряхивая льдинки с волос и не веря глазам, смотрели на свой блудный карбас, прибившийся к берегу.

    Вперегонки побежали к нему — от радости и чтобы согреться.

    Карбас оказался пуст. Тюки с сушеной рыбой лежали на месте, стоял в подпорках котелок с остатками вчерашнего варева, а человека не было.

    — Где же Харлампий? — не разумел Иона, оглядывая берег. Но и там ночного беглеца не нашлось. — Переплыл на матерую землю и пустил карбас в море, авось его пригонит к нам ветром?

    Сам же не поверил в такую небывальщину. Трифон тоже покачал головой.

    — А ведь ты, отец Василий, нынче ночью крепко озлил мурманскую нечисть.

    Иона, перекрестясь, зашептал молитву об упокоении грешной Харлампиевой души. Поп же Василий запел хвалу Богу, спасающему своих людей.
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Запертая дверь сотрясалась от ударов кулака.

    — Открой, Афанасий!

    Васюк недоумевал — заснул там Афоня, что ли? Или чем так занят, что родному брату, вернувшемуся из-за моря, не хочет отпереть?

    — Полдня как Афанасий Иваныч заперемшись, — громким шепотом поведал слуга. — Не выходит, не зовет. К обеденной трапезе пожаловать не изволил.

    Васюк безнадежно подергал дверь за рукоять.

    — Ну не хочешь отворять, так слушай, Афанасий Иваныч, — с обидой в голосе крикнул он. — Соловецкий игумен Филипп благословил меня службу и мир оставить, обеты иноческие принять. А того, что ты мне наказывал, я не исполнил. Никого из отцов тех не привез. Не допустил мне Бог сотворить насилие над людьми, кои в святости подвизаются. Неприкаянный-то поп вовсе чудотворцем оказался...

    За дверью раздался грохот. Васюк отшатнулся и посмотрел на бледнеющего слугу. Тот молча показал пальцем на щель для подглядываний. Младший Палицын не побрезговал. Однако тотчас распрямился, переменившись в лице.

    — Ломай!

    Немедленно званый со двора мужик ломом вынул дверь. Васюк в ужасе встал над телом Афанасия, разметавшимся на полу с удавкой вокруг шеи. Глаза были выпучены, рука мертвой хваткой держала золотую гривну на груди. Цепью этой гривны он и был задушен. Васюк коснулся лица покойника — холодного, затвердевшего. Рядом лежал опрокинутый стул.

    Столпившиеся слуги боялись зайти в клеть.

    — Свят, свят!..

    — Осподи, что ж творится... За запором... убили... боярина-то...

    — Сатанинско дело!..

    Васюк и сам был готов поддаться страху, но удерживал себя.

    — Попа зовите! — резко крикнул он челяди.

    Потом прошелся по клети, поднял с пола икону в тяжелом окладе, упавшую с кивота ликом вниз. Не она ль грохнула? Васюк приложился к образу и поставил на место. В последний черед рассмотрел книгу, что лежала раскрытой на столе, где читал ее Афанасий. «Ключ Соломонов. Книга волшбы и тайного учения мудрейшего, все познавшего царя иудейского Соломона...»

    Васюк в отвращении отдернул руку от книжицы. «Брат мой сроду книжным не был...»

    Точно обухом оглушенный, он пошел из клети. Спустился в нижний ярус. Ничего не видя перед собой, толкал какие-то двери, не понимал, куда идет. Наконец попал на крыльцовую сень, где его обдало сырым ветром и косой осенней хлывенью. Холодные капли дождя на лице были как жгучие слезы...

    
* * *

    
Последние часы тихим ходом, на одной паре весел, пробирались сквозь туман, дырявым одеялом завесивший Кандалажскую губу. Здесь на каждой версте встречались подводные скалы, отмели и каменистые луды, порой только вблизи различимые среди волн.

    Гребцом трудился поп Василий. Трифон с Ионой сидели в самом носу карбаса, пристально всматриваясь в белесую муть.

    — Будто голос какой, слышите? — встревожился Иона.

    В тумане не понять было, откуда выплывают звуки. Опять им чудился тот же голос, что на Кильдине — ребячий, жалобный, отчаянный.

    — Снова морок?

    Трифон встал. За ним Иона. Голос казался то ближе, то совсем далеко. Иона уловил обрывок молитвы и расчувствовался:

    — Ангел будто плачет.

    Поп Василий вздел кверху весла, прислушался. За три года плаваний в туманах он навык не обманываться в сторонах света и морских звуках. Молча снова опустил весла и мощными гребками развернул карбас вбок. Вскоре за полупрозрачной марой обрисовался на воде земляной горб.

    Карбас выплыл к луде и тихо ткнулся в нее носом. Круглыми испуганными глазами на Трифона с Ионой взирала девочка-подросток, упиравшаяся коленками в голый камень.

    — Святые Зосима и Савватий, спасите мя!.. — со страхом взмолилась она и, закрыв глаза, повалилась оземь.

    Вылизанная морем до блеска луда имела полдесятка саженей в поперечнике. Наверняка у нее даже имени не было. Отцы недоумевали, как могло занести сюда бедное дитя. Трифон спрыгнул на камень, легко поднял отроковицу и передал на борт Ионе. Более никого и ничего на островке не нашлось.

    Девочку уложили в карбасе, постелив овчину. Она была горяча и запекшимися губами звала в забытьи соловецких преподобных Зосиму с Савватием. Иона наполнил водой кружку и влил немного ей в рот. Не приходя в чувство, девочка стала жадно глотать.

    — Лихорадит ее. Застыла на камне-то, ослабела, — жалел отроковицу Иона.

    Поп Василий подсел ближе, обеими руками взялся за голову девочки.

    Она открыла глаза и остановила на нем ясный взор. Вдруг ухватила его за руку, прижала к губам, к щеке.

    — Тепло как, отче Варлааме!

    — Отец Василий я, деточка, — с лаской поправил он.

    Отроковица удивилась.

    — А мне же сказал кто-то сейчас, будто ты Варлаам из Керети.

    Иона отдал ей кружку с водой и, пока девочка пила, озадаченно взирал на нее.

    — Может, и впрямь, отче Василий, примешь постриг с именем Варлаама, — предположил Трифон.

    — Кто ты, откуда? Как здесь очутилась? — стал выспрашивать Иона.

    — Евдошка я, а мамка моя Марья Басенцова. В Умбе живем, в дедовом доме, а отец мой Богу за нас в чернецах молится. Я намедни порыбачить удой в лодке поплыла, да не заметила, как на лове задремала. Тут и погоду нагнало. Лодку-то взводнем в море потягнуло, заливать стало, а мне черпать нечем, плицы нету. Так и потонула посудина возле этой луды. Я на нее вскарабкалась и молиться стала. Два дни тут сидела. — Девочка посмотрела на Иону с Трифоном. — И вам благодарствую, батюшки, за спасенье. Как лодка ваша на меня из тумана выплыла, а на ней инока два стоят — помстилось мне, будто сами Зосима с Савватием на мои мольбы откликнулись.

    С Ионой творилось странное — губы смеялись, а глаза плакали.

    — Знаешь, кто перед тобой, Евдошка? Я ведь отец твой родной. Марья женой моей в миру была.

    Отроковица удивленно отверзла рот.

    — Батюшка! — бросилась в его объятья.

    Иона утирал рукавом слезы. Глядя на них, и Трифон с Василием радовались. Оба знали, отчего так случилось, что первый священник Колы Иван Басенцов вскоре должен был покинуть кольский приход и уйти монашествовать. Девочка родилась слабой, вот-вот могла помереть, и решено было окрестить ее немедленно. Других православных женок или девиц в Коле тогда не имелось, и пришлось попадье стать крестной матерью своей же дочери. С собственным мужем ее связали узы духовного родства, в котором, как в тесном родстве по крови, невозможна плотская связь. Поп Иван оставил семью на попечение родни и ушел на Печенгу, к Трифону. Сказал ему: «Теперь, атаман, бери меня в свою дружину, как предлагал когда-то». А в Колу прислали иерействовать попа Василия.

    — Батюшка! Ведь это Христос меня на эту луду посадил, чтобы нам с тобой увидаться! — Евдошка блаженно улыбалась и казалась совсем здоровой, щеки разрумянились. — Поплывем к нам в Умбу, я тебя в дом приведу, мамка-то обрадуется!

    — Не могу, — мягко отказался Иона. — Монах я, видишь, ни к чему мне с женками видеться.

    — Да мамка-то уже старая, за тридцать годов-то ей. Око твое не поблазнится, батюшка! — настойчиво упрашивала девочка.

    Поп Василий снова положил ладонь ей на голову.

    — Не заступай путей Господних, дитя.

    Отроковица обернулась и, ласково погладив его руку, спросила:

    — А твой-то путь тяжек был, отче?.. С женкой-то небось легче?

    Не ответив, Василий сел за весла, оттолкнул карбас от луды.

    Евдошка, не став печалиться, кинулась на колени перед Ионой:

    — Батюшка, благослови мне попадьей быть, как в лета войду!

    — А жених-то есть? — оторопел тот.

    — Есть, есть, он нынче книжную науку от нашего дьякона в разум берет. Тоже Ивашкой кличут.

    Иона торжественно благословил дочерь.

    Туман помалу расступался, стали проглядывать плоские угоры Терского берега. До Умбы-реки и поморского села на ней было верст десять.

    Трое отцов в карбасе молча поминали каждый свое. Иона — оставленную по церковному правилу жену Марью. Василий — убиенную им Агафью, гроб ее и помощь от нее на морских путях. Трифон вспоминал свои давние молитвы о том, чтобы ему нести покаяние за рабу Божью Елену как за венчанную жену. О том, как был услышан и мука его с тех пор будто вдвое легче сделалась, будто и она, как жена мужу, стала помогать нести эту тяжесть... Еще Трифон думал о попе Василии — что за морской подвиг дано ему исцелять души и телеса, и не напрасно для самого Трифона было это путешествие вокруг Мурманского Носа. Василий теперь сравнялся в духовных дарах с Феодоритом, и Бог через него щедро подает благодать...

    Евдошка, погрызя сушеную рыбину, мирно уснула меж ними.

    
* * *

    
На крепостной стене Вардехуса стояли двое. Они негромко разговаривали, наблюдая, как кипящее ледяной пеной море затягивает пелена мороси и тумана. Серая мгла шла от Варангер-фьорда, скрыв берег в той стороне.

    — Русский поп жену привез, — пробормотал Хагстром, запахнув меховой плащ от сырого холода.

    — Что? — удивился его собеседник.

    — Ничего, Эрих. Ничего... Так что вы говорите?

    — Я говорил, на Кегоре русские рыбаки похвалялись, будто какой-то чудодей очистил Святой мыс от древоточца и теперь они могут бесстрашно и без помех ходить из Гандвика в норвежские воды.

    — Басни русских суеверов и религиозных безумцев, — усмехнулся Хагстром. Глядя на туман, он снова ушел в свои мысли. — Но зачем он три года... слышите, Эрих, три года, летом и зимой плавал в море с гробом убитой жены?..

    — Я не вполне понимаю вас, герр Хагстром.

    — ...Непостижимый фанатизм. Даже у папистов ничего такого и близко нет. И с этими русскими нам жить бок о бок?

    Капитан королевского флота, раздраженный бессвязной речью помощника фогта, совершенно не знал, как ответить на его вопрос.
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В горницу, лихо топоча, внесся Спирька. Отдышался стоймя, подхватил со стола кувшин, плеснул в кружку квасу и присосался. Осушив, пихнул в сторону холопа, прислуживавшего за трапезой, сам принялся разделывать ножом запеченый телячий окорок. Московский большой дворянин Аверкий Палицын отодвинул горшок недоеденной тресковой ухи, наваристой, но пахнущей резко, непривычно.

    — Ну? Что говорят?

    — За горододельцем послано. Лодья морская ввечеру будет. — Холоп быстро и нахально засунул в рот кус мяса. — Перегрузят походное снаряженье, с утрева можно плыть. У самого моря в монастыре засел царев посол Иван Григорьич Старый, что в Норвегу отправлен. Дожидается, пока ему посольскую деньгу со дворов соберут... — Спирька дожевал и кивнул на отверстую дверь. — К тебе, Аверкий Иваныч, колмогорский купчина просится. Поминков три бочки сгрузил с телеги. С палтасиной, говорит, с сельдью да с семужиной. В дорожку воеводе, мол, пускай отведает бачуринского посола.

    Он навалил в блюдо горкой ломтей окорока, изукрасил сверху рыжей подливой и поставил перед хозяином. Доверху наполнил высокую кружку светлым вином.

    — Спутал с кем, — отмахнулся Палицын. — Рано мне в воеводы. Отошли его прочь.

    — Не, не спутал, — с довольной рожей молвил Спирька. — К воеводе Палицыну, говорит, для тайного разговору про государеву корысть. Купцом Бачуриным прозвался.

    — Бачурин... Бачурин... — Аверкий нахмурился и перестал есть. — Ладно, позови. Сам во двор пойди. Чтоб не подслушивал под дверью, слышь?! — крикнул он вслед убегшему холопу...

    Гость вошел, степенно держа себя перед служильцем царского двора. Снял богатую шапку, надломил поясницу в поклоне.

    — Здрав буди, воевода. Двинской торговой человек Бачурин, — назвал он себя и, оглядясь, без приглашенья пристроил широкие телеса на лавку. — Со словом до тебя.

    Сам без зазрения пустил очи разглядывать московского посланца, будто сваха — девку на выданье. И видно стало, как засомневался — не слишком ли молод для важных государевых дел? Аверкий в свой черед усмехнулся: купчина обрядился будто под венец — малиновые сапоги, поверх смарагдового зипуна — атласный в узорах опашень с бобровой оторочкой, шапка из парчи. Дворянину впору такие одежды.

    — Воинским головой зови, не ошибешься, — поправил его.

    — Наслышаны мы, — с достоинством кивнул Бачурин, — будто царь и великий князь отправил тебя со стрельцами и пушками до Мурмана, крепостной град ставить на монастырской реке Печенге. — Не дождавшись ответа, продолжал: — Государево око далеко зрит. Отседова, от Колмогор-то, Мурман далеконько, в Москве-то и вовсе не слыхан, не видан... А у нас-то Палицыны — ведомый род, — вдруг переменил он разговор, видя, что Аверкий заскучал. — Ешшо я малой был, а в Колмогорах наместничал Афанасий Иваныч Палицын. С отцом моим, Куприяном Бачуриным, уважителен был. Не родня ли?

    — Дед по прямой.

    — Убивца-то так и не сыскали тогдась. — Купец истово обнес лоб и грудь крестом. — С самой Москвы, с Разбойной избы подьячие приезжали обыскивать, а не нашли. Прям тута он и жил, в наместничьем дому, тута и принял смертно мученье.

    Аверкий, отхлебнув вина, заперхал. Пока кашлял, Бачурин вновь съехал на другое.

    — Крепко ли здоров государь наш Иван Васильевич? Не хворает ли?

    — Не хворает.

    — Вот и слава те, Господи. Ну и мы царскою милостью живы-здоровы. И не сеем столько, сколько в жнитве берем. Вона какова милость-то царска к нам, грешным.

    — Сколько ж в серебряных рублях той милости вышло, которую из варзужских мужиков тогда палками вышибли? — со злым прищуром спросил вдруг Аверкий.

    Бачурин смотрел невинно, будто невдомек стало, о чем спрос.

    — Что глядишь как непорочная девица? Напомнить, как ты донос царю подослал, будто тяглецы из Варзуги в казну долг не платят?

    — С братовьями старейшими челобитье то государю подавали. — Купец заосанился. — По чести писали. Откуп десятины с Варзуги наш был, а мужички задолжали четыреста рублев. Земщина лишала прибытка государеву опричну казну...

    — Только мужики те про этот долг ни сном ни духом не ведали. Под битьем не вспоминали.

    — Подл народишко-то, — слащаво заулыбался Бачурин. — За полушку и освежеванье вытерпит, а волею не отдаст. А рази недоволен остался государь нашим усердием? Две тыщи рублев в казну пошло.

    — Доволен, — отрезал, будто плюнул, Палицын.

    — И слава Богу. Опричнину-то не хочет ли отменить? — будто мимоходом, однако настороженно осведомился купец. Получив в ответ качанье палицынской головы, вновь повеселел. — Опричнина есть царска мудрость и велика государева польза... А я к тебе, Аверкий Иванович, и пришел с государевым делом...

    Четверть часа спустя Палицын был в подробностях введен в оное дело. Поелику царь Иван Васильевич осерчал на аглицких немцев и торговые грамоты с ними порвал, а все товары их забрал в казну, нынче в Колмогорах не стало торговли с иноземцами. От чего всем купецким людям на Двине великий убыток и беда. Можно было б помочь делу, торгуя с другими немцами, голанскими да брабанскими, в волостке Кола на Мурмане. Но там почти хозяевами сидят пришлые пермские и вычегодские купцы Строгановы, Яков да Григорий. Подбили под себя всех каргопольских и онежских купчишек, иным прочим в кольскую торговлишку не проникнуть — будто заплот поставлен. Строгановский прикащик Баженин платит мзду кандалажским подьячим, сборщикам пошлин, а царской казне лишь малая доля прибылей перепадает. Помимо того, на строгановских дворах у Кольской губы и на солеварнях прикащик Баженин собирает изменных людишек, бежавших с Новгородчины в лопские земли от прошлогоднего царского гнева и царских казней.

    — Сколько ж бежало их? — спросил Аверкий, нехотя вспоминая опричный поход прошлой зимы, резню в Торжке, Твери, Новгороде и прощальный взор убитого новгородской рогатиной отца. Простолюдин, который орудовал той рогатиной, тут же был изрублен в куски.

    — Тыщи, — заверил Бачурин. — И дале Мурмана побегли бы на полуночь, кабы море не остановило. Строгановы-то и примыслили тех изменных людишек на лодьи сажать и свои пермски да вычегодски вотчины ими заселять. Там и царска рука до них не дотянется.

    Но и на том строгановские вины не закончились. Бьют царю челом двинские купцы Бачурины, что прикащик Баженин с хозяйского ведома и умысла клевещет на них. Будто-де Бачурины в сговоре с аглицкими немцами пять годов назад науськали своих людей на голанского купца Филипку Винтерконига и вырезали всю его лодейную дружину вместе с ним, а товар пограбили. А ничего того и в помине не было.

    Из рукава зипуна Бачурин извлек свиток, положил на край стола.

    — Тут все отписано как есть.

    Аверкий брать свиток не стал.

    — А не боязно со Строгановыми тягаться? — спросил с подковыркой. — Те со своими пермскими вотчинами сами в опричнину попросились, и царь им не отказал.

    Бачурин ответил прямым и упрямым взглядом.

    — Подымешь ли сие дело, господин воинский голова? В накладе не останешься.

    — Подыму, — не моргнув, обещал Палицын. — Сей же миг подыму. Спирька! — заорал он, зная, что холоп все равно не пошел во двор, как велено, а залег в доме поблизости...

    Спустя короткое время Бачурина вывели из дому под руки двое стрельцов. Остальные бегали, собирая потребное для допроса — скамьи, ремни, стол, писаря с перьями, бумагами и чернилами. С конюшни принесли плети, приволокли бочку рассола. Колмогорская челядь наблюдала с изумленной опаской, разинув рты. Писарь дрожал от ужаса. Бачурины на Двине первые после царя и митрополита люди. А ныне одного из них будут сечь?!

    — Доносчику первый кнут, — скушно, как о будничной докуке объявил Палицын и кивнул стрельцам.

    Купец будто только теперь понял, что хотят с ним делать. Он выпал из опашня к ногам Аверкия и попытался обнять его сапоги.

    — Не соромь, воевода! — страшно закричал. — Что хошь тебе... серебра, мехов...

    Палицын брезгливо отпихнул его. Трое стрельцов сдергивали одежды с ползающего по земле купца. Тот ревел белугой и извивался оплывшим телом, беспомощно лягался.

    — Царю... верой и правдой... Пощади, воевода... Неложно тебе говорил... за что бить хочешь?!

    Нагого и воющего купца подняли, уложили провисшим животом на скамью. Обездвижили руки и ноги ремнями.

    — Подтвердишь свои слова под пыткой, дам ход твоему челобитью. — Аверкий помахал в воздухе свернутой грамоткой. — Порфирий! Приступайте.

    — Я до царя дойду и на тебя самого челобитье подам!.. — сквозь рыданья успел выкрикнуть Бачурин, прежде чем плеть начала рассекать и кровавить белую кожу на спине...

    До пятидесяти ударов не досчитали нескольких. Писарь трясущейся рукой дописал пытошное признание, присушил чернила песком. Аверкий, взяв и читая, морщился на прыгающий почерк.

    — ...пытуемый на пристрастном допросе признал и честно подтвердил, что оговорил Якова и Григория Строгановых, именитых торговых людей Перми Малой и Великой, а такоже их прикащика в мурманской волостке Кола Амоса Баженина, будто бы де они имеют злостный умысел противу государевой казны и самого царя и великого князя всея Русии... А сделал тот поклеп, дабы именитых людей Строгановых выжить из кольской торговли с иноземцами и самому в оной торговле иметь долю...

    Бросил лист на стол писцу:

    — Перебели два раза, и пусть в губной избе скрепят печатями. Один список мне, другой колмогорскому губному старосте.

    Затем подошел к скамье, на которой всхлипывал и стонал поруганный, дрожащий всем телом купец. Его уже облили водой, светло-красные струйки стекали по бокам с изорванной спины. Аверкий опустился на корточки возле купецкой головы и негромко заговорил:

    — А не за что тебе государю челом на меня бить. Я, царев опричник, клялся измену зубами выгрызать и всю нечисть метлой поганой выметать. Ты ж государю клевету хотел поднести, аки сущую правду, лжою своею опутать. Таких, как ты, я на обед по паре съедаю. — Он взял купца за волосы и поднял от скамьи голову, чтоб смотреть в глаза. — Запомни: с опричниной не шуткуют. Сперва ты верхом на ней других топчешь, а после она тебя топчет. Если же разонравились тебе опричные порядки — подай-ка царю челобитье, чтоб отменил их... Ну что, расхотел на меня кляузничать?

    Коротким и жестким ударом он приложил купца лицом о скамью, разбив в кровь.
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Лодья, неспешно шедшая по течению двинского устья, мягко ударилась обо что-то. Чуть дрогнула деревянным телом и ровно поплыла дальше в светло-прозрачной поморской ночи. Будто столкнулась с большой рыбиной или с подводным зверем, каких тут никогда не водилось. Никто и не заметил, только подкормщик, кемаривший у руля, огляделся да и пристроил удобнее отяжелевшую голову.

    Густая, до звона в ушах, тишина разбудила Палицына, спавшего на носу лодьи. В полусажени от себя он узрел нечто, представившееся то ли продолжением сна, то ли призрачным северным виденьем.

    — Ты кто? — Он взмахнул рукой, отгоняя девицу. На всякий случай пробормотал: — Женатый я. Уходи.

    Но девица не прогонялась. Сидела на дощатом настиле, поджав под себя ноги и сложив на коленях руки. Смотрела на него внимательно, любопытно, изучающе. Одета же была по-дикому, в кожаную самоедскую рубаху, препоясанную широким ремнем, на котором висело много вещей, потребных в бабьем обиходе. На голове гладкая кожаная шапка, расшитая цветными лоскутками, а из-под нее свисала на плечо куцая светлая коса.

    Аверкий хотел было погнать ее криком, но девка быстро приложила палец к губам и хитро улыбнулась. Он окинул взором лодью и поразился, не увидев ни единого человека: ни своей дружины — шестерых стрельцов, четырех пушкарей, слуг и походных холопов, ни городовых дел умельца Селиверста Бывальцева, ни корабельных людей. Лишь полуспущенный парус тихо трепетал, чуть оживляя помертвевшую лодью.

    — Где все?! — Он встревоженно сел, переведя взгляд на дикую девку. — Кто такая?.. Что молчишь? Откуда взялась?.. — С языка сама собой слетела внезапная блазняще-страшная догадка: — Ты русалка?!

    — Я — нойда. — Девка снова улыбнулась, и в ее улыбке была внезапная повелительность. — Не бойся, я не сациен. Сациен быстро утащила бы тебя в воду. Я не хочу, чтобы ты ушел под воду...

    — Как ты попала на лодью? — Аверкий беспокойно рассматривал ее. Если б не дикие одежды и слишком жидкая косица, девица была бы пригожа.

    — Моя сайво-гуэлле, дух-рыба привезла к тебе.

    — Зачем? — Загадочный ответ вовсе сбил с толку.

    — У тебя есть то, что мне нужно. Я хочу взять... Но сначала отдам тебе что-то.

    Она отвязала от пояса короткую тонкую веревку с узлами и как дар протянула Палицыну.

    — В ней завязаны ветра. Когда развяжешь первый узел, падет малый ветер. Развяжешь второй — задует сильный ветер. Из третьего узла вылетит совсем буйный ветер, поднимет бурю. Они полетят в ту сторону, какую укажешь.

    Девка, наклонясь, вложила веревку в безвольную руку Аверкия.

    — Не выбрасывай. Тебе это пригодится.

    Легко поднявшись, она шагнула к борту. Оглянулась, опять с манящей улыбкой. Села на борт и, ловко перекинув ноги, прыгнула. Палицын с изумленным вскриком вскочил, перегнулся через бортовую обшивку лодьи.

    Никаких следов на воде. Девица пропала, точно и не было. Греза, морок, наважденье. Беззвучно плескала о лодейные бока Двина. Будто оглушенный, Аверкий долго стоял без движения, завороженно всматриваясь в светлый речной ток.

    — Ай сронил чего, Аверкий Иваныч? — Рядом возник Спирька, зевающий во всю свою широкую пасть. — Вот не обыкну никак: утро тут али день? Али ночь еще?.. Гляди-ко. Соль, что ль, везут в Колмогоры?

    В полуста саженях шли на веслах один за другим два плоскодонных дощаника, на каждом насыпано по белой соляной горе.

    — Из Нёноксы. Ай монастырские, — сообщил Спирька, нахватавшийся знаний от колмогорских пристанских мужиков.

    С кормы лодьи донеслась перебранка судового вожа с подкормщиком. Мощный стрелецкий храп, казалось, добавлял трепетания парусу. Палицын, уже решивший было выбросить дикую грезу с девкой из головы и сердца, вдруг увидел в руке размочаленную на концах веревку с тремя узлами.

    Замахнулся, чтобы бросить подальше в реку. Но отчего-то остановился, сжал узелки в кулаке.

    
* * *

    
Николо-Корельский монастырь пристроился на самом левом устье Двины. Совсем недалеко дышало море, а на больших лодьях и иноземных кораблях только с моря и можно было подплыть к обители, хозяйствовавшей на этом берегу Студеного моря. Для аглицких немцев, объявившихся тут почти два десятка лет назад, монастырь стал первой пристанью на Руси. Потом уже они обустроили свои торговые причалы напротив через реку, на Яграх — острове, приглянувшемся им зарослями цветущего шиповника и оттого прозванном Розовым. Отстроили гостиный дом, амбары и всякое лето разгружали здесь до десятка своих кораблей, забирая в обратный путь то, чем богата Русь и что сторговали в Колмогорах у русских купцов. Еще год назад в речном рукаве между монастырем и аглицкой Никольской гаванью сновали карбасы, дощаники, морем вокруг двинских островов частили насады, важными гостями шествовали заморские трехмачтовые суда величиной с хоромы.

    Теперь о той бурной жизни напоминал лишь одинокий корабль, давно стоявший на ягорском причале, никуда не торопившийся. Только монахи знали, сколько немцев оставалось в гостином доме на Яграх. Те иногда приплывали в монастырь, покупали скот, рыбу, хлеб, со скуки слушали русское богослуженье и пытались любезничать с бабами-богомолками. Женки шарахались от немцев, как от черта.

    С одним из них Аверкий столкнулся у монастырских ворот.

    — Шульц?! — От изумления глаза полезли на лоб. — Ты?!

    Босой лицом немец, сперва остолбенев, вежливо приподнял свою широкую, как блин, заморскую шапку, затем натянул ее глубже на лоб.

    — Я не ест Шульц, господин меня с кем-то путайт.

    — Ни с кем я тебя не путаю! — возмутился Аверкий. — Как ты здесь очутился? Бороду соскоблил... Поговаривали, ты сбежал после того, как...

    — Я снова говорийт, господин ошибайся. — Палицына полоснул холодный и острый взгляд иноземца из-под шляпы. — Я ест Уильям Гилмор, представляй англиски торговый Москоу компани. Чест имей.

    Откланявшись, немец зашагал по мощеной брусом дороге к берегу. Аверкий смотрел ему вслед, невольно сжимая кулаки. Вдруг обернувшись, он увидел на высоком крыльце монастырского гостевого дома государева посла Ивана Старого с кружкой в руке, тоже глядевшего в его сторону. Старый не только по прозванию, но и годами, Иван Григорьевич пренебрежительно выплеснул содержимое кружки под крыльцо и скрылся в сенях. Палицын, злясь на себя и на проклятого немца, а может, и на бодливого старика, ринулся к гостевому дому...

    Клетскую дверь, за которой жил царский посол, он открыл ногой. Обе руки были заняты, а холопа и монаха-служку он отослал прочь. Сгрузил пару откупоренных аглицких винных бутылей и две высокие чарки на стол, за которым мрачно и постно трапезовал Иван Григорьевич. Старый служилец, ходивший в невеликом чине стряпчего, сердито посмотрел на его приношенье, затем на самого Палицына.

    — Я целовал крест на том, чтоб не пить и не есть с земскими, не иметь с вами общения...

    Гневный рев прервал миролюбивое вступление. Бутыль и обе чарки полетели на пол. Вторую бутыль воинский голова успел спасти.

    — Прочь! — Палец Ивана Григорьевича указывал на дверь. — Поучись вежеству, щенок!

    Аверкий, отступая от разлившейся красной лужи, в злом возбуждении процедил:

    — Ты местом и званием меня не выше, Иван Григорьич. Из уважения к твоей седине не плюну в тебя и не ударю... Ты не дослушал. Я хочу пить с тобой...

    — А я зарок давал, чтоб мне не пить и не сидеть с опричными, — снова рыком оборвал его Старый.

    — Я хочу пить с тобой не за опричнину! — тоже перешел на яростный крик Палицын. — Хочу пить с тобой за земщину, чертова корова тебя забодай, старый дятел!

    Пока стряпчий осмысливал его слова, он поставил бутыль на стол и подобрал с пола чарки. Сдул с них пыль, наполнил вином и уселся напротив посла. Иван Григорьевич тоже опустился на лавку и в брезгливой досаде уставился на него.

    — Ты думаешь, в опричнине все такие, как пес Малюта, царев любимец. Такие же палачи и выродки, — говорил Аверкий, взяв свою чарку и стукнув ею о другую. — Нет. Разные есть. — Он отпил половину и прислушался к ощущениям от аглицкого вина. — Есть и те, которые понимают, что царь-то наш — безбожный злодей.

    Глаза в глаза они бороли друг дружку — кто кого переглядит.

    — Ну... — хмыкнул Старый и взял чарку. Отпил.

    — Да всякая-то власть от Бога, как сказано, — продолжал Палицын, — и повиноваться ей должно не за страх, а за совесть... А не все понимают, для чего Бог садит на царское место злодея.

    — Ты-то, видно, знаешь, — настороженно усмехнулся Иван Григорьевич. — Молодой, да ранний.

    — Мне двадцать один. А башковитый я с пеленок. Догадал. — Аверкий допил до дна и налил снова. — У нас ведь как. Царю более повинуются, чем Богу. Так вот вам душегуб в государях — ему станете повиноваться? Стали! А должно не так. И для того злодей над всеми поставлен, чтоб Богу более голову склоняли, нежели царю... Когда на Москве прошлым летом казнили дьяков и приказных, новгородских да московских, толпы покорно глядели на изуверство. Хоть никто их не держал, силой не гнал смотреть. А надо было б, чтоб в церквах яблоку негде было упасть. Так нет, церкви пустые стояли. Опричные по храмам рыскали, высматривали, кто за казнимых молится — со смехом тех плетьми приголубливали. Никоторый поп голоса не возвысил против людоедских казней... Один только поперек царской воли встал — Филипп-митрополит, да и того два года как удавили. Больше охотников царю перечить не нашлось. Держава московская в руки злобесному правителю отдана, а у нас все то же — жрут, блудят, воруют. Что ты на опричнину киваешь, Иван Григорьич. В земщине все то же, только скрытнее, осторожнее, трусливее, чтоб не пойман — не вор...

    Аверкий, задохнувшись от внутреннего своего гнева, припал к чарке. Старый в задумчивости двигал морщинами на лбу.

    — О чем думаешь, Иван Григорьич?

    — А думаю я, сынок, — с оттяжкой произнес посол, — вот о чем. Что говоришь ты мне все это для того, чтоб я, старый остолоп, разомлел от твоих откровений да распустил язык, как баба. А уж потом натравить на меня своих дружков, псов опричных, и на клочки покромсать...

    От резкого удара кулака о стол подпрыгнули чарки и бутыль едва не опрокинулась. Аверкий, встряхнув отбитой рукой, почти с ненавистью дышал в лицо Старому.

    — Я. За то. Что понял все это, — едва сдерживаясь, чеканил он. — Двумя своими. Младенцами заплатил. — Слова сквозь стиснутые зубы проталкивались с трудом. — А ты!..

    Напряженно игравшее мышцами злое лицо его вдруг расслабилось. Посидев молча, он продолжал, уже спокойно:

    — Через седмицу, как мы на Поганой луже в Москве порезали на куски большого дьяка Висковатого и сварили кипятком земского казначея Фуникова, и других сто двадцать вырезали... а потом жен и детей их до полусотни казнили... так и сгорели мои сынки в лихорадке. Бог наказал. Первому полтора года было, младшенький только народился. Федосья, жена моя, от горя умом подвигнулась... Теперь третьего носит. Велел домашним следить за ней, как за дитятей неразумной. Родит — авось посветлеет умом. Ты, Иван Григорьич, — Палицын в упор давил взглядом на посла, — можешь представить, как это — две седмицы каждую ночь насиловать собственную жену, чтоб забрюхатела? Рот ей зажимать, когда она орет на весь дом, руки бабе заламывать... от срама себя люто ненавидеть...

    С шумным вздохом старик поднес ко рту чарку и осушил.

    — Немца Гилмора-то откуда знаешь? — примирительно спросил он.

    — Кого?.. — будто очнулся Палицын. — А, этого. В опричных он ходил, наемный стрелок. Только тогда он был Генрих Шульц из амбуржских немцев. Теперь стал со скобленой рожей и из аглицких немчинов. Не признается. Но я его желтые кошачьи глаза хорошо помню... Сбежал... Не поймали. Здесь, выходит, пристроился. Да и плевать на немца. Пускай живет, как хочет...

    — Не плевать. — Старый качнул седой, коротко стриженной головой. — Гилмор этот к настоятелю здешнему все ходит. Выпрашивает у него знающего кормщика, чтоб на Обь-реку аглицким кораблям путь показал. Игумен Герасим отбрехивается как может. А мне так объяснил: поморы на словах иноземцам путь рассказывают, но пройти по нему нельзя из-за льдов на море великих. Сами-то поморские мужики иным путем на Обь ходят — где морем, а где реками и волоком через матерую землю... Для чего я в Норвегу послом плыву, знаешь? Договариваться с варягами, чтоб границу между ими и нами в лопской земле прочертить. Спорам конец положить. Уж больно много варяги государевой нашей земли хотят... А теперь слушай внимательно, господин воинский голова. Аглицкие или другие немцы все равно когда-нибудь путь до Оби и далее найдут. И придет нам тогда время уже к ним ездить, как я теперь к норвежанам, землю с немцами в Обдории и Мангазее делить. Вот чтоб не было того, нынче же надо поставить им преграду.

    — Так я ж в другую сторону плыву, — недоумевал Аверкий. — За тобой почти. Зачем мне все это сказываешь, Иван Григорьич?

    — Хочу, чтоб ты поведал про это опричным думным дьякам, — вздохнул Старый. — Меня-то, земщину, там слушать не станут, окромя того, что до моего посольского дела касается. А то и помру в дороге, либо море похоронит.

    — Обещать не могу, — подумав, сказал Палицын. — Год на Печенге-реке жить буду.

    — Не обещай. Ты сделай.

    Они стукнули чарками.
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Сенная дверь громыхнула, впустив нового гостя. Это был молодой еще человек в европейском платье, со шпагой на боку, с бородой норвежского шкипера и аккуратной голландской щеточкой усов. Оглядев помещение, занятое столами, скамьями и мирно беседующими за кружкой-другой людьми, он уверенно выбрал стол в дальнем углу корчмы.

    — Эй, хозяйн! — крикнул он по-русски, скинув на стол шляпу и усевшись. — Мера хлебный вино и пойда!

    — Доброго здоровьичка, мистр Симон! — как хорошего знакомого приветствовал его корчмарь, содержатель единственной в Коле питейной избы, чьими завсегдатаями были норвежские, голландские, брабантские моряки и торговые люди. — Сей же миг сделаем!

    — А вы здесь знамениты, Салинген, — заговорил на фламандском наречии человек, сидевший за этим же столом напротив и неторопливо смаковавший рейнское вино.

    — Это входит в мои обязанности, — с располагающей улыбкой на том же языке ответил Симон ван Салинген, секретарь и агент Антверпенской торговой компании. — Я завожу дружбу со всеми, кто может быть полезен. Со старейшинами поселений, с русскими попами и сборщиками пошлин, с купцами и простыми рыбаками. Русские любят усаживать за стол гостей, и от них многое можно узнать, если иметь хорошее здоровье.

    Хозяин корчмы поставил перед голландцем кувшин, пару оловянных чарок и большое, вкусно дымящее блюдо с чем-то похожим на серую колбасу.

    — Угощайтесь, мистр Симон!

    — Что это такое? — заинтересовался блюдом фламандец.

    — О! — рассмеялся Салинген, разрезая колбасу. — Это очень полезная штука. Оленье сало в кишках. У местных лапландцев это называется пойда. Русская водка почти бессильна против пойды. Когда нужна пьяная беседа, но трезвый ум, лучшего средства нет.

    — Вот как. А мне подумалось, что вы просто хотите напиться.

    — Нет. Скоро тут появится Уильям Гилмор из лондонской Московской компании. Я назначил ему встречу.

    — Вы рисковый человек, Салинген. Не боитесь встречаться с англичанином в питейном доме? Вас могут увидеть. Не думаете же вы, что он приплыл в Мальмюс просто развлечься. Он наверняка с кем-то встречается здесь, и за ним могут следить.

    — Если хочешь что-то хорошо спрятать, — подмигнул Салинген, — положи это у всех на виду.

    Его собеседник на минуту задумался.

    — Хорошо. А теперь выкладывайте. Состоялся ли разговор?

    Салинген закивал, прожевывая лапландскую сальную колбасу.

    — Иакова Строганова застать не удалось, он уплыл из Колы... из Мальмюса два дня назад. Но я имел долгий доверительный разговор с управляющим Бажениным, который ведет все дела Строгановых в Лапландии. Думаю, мы с ним пришли к пониманию нашей общей пользы.

    — Вы говорили с ним о несчастном Брюнеле?

    — Да. Я представил этого юношу, подающего большие надежды в нашем деле, как моего родственника, сына двоюродной сестры. Разумеется, я как родственник должен приложить все усилия, чтобы вызволить беднягу Оливера из русской тюрьмы. У Строгановых не заладились отношения с англичанами в Колмогорах. Поэтому в вопросе с Брюнелем, пострадавшим от навета лондонских джентльменов, они наши союзники. Вся вина этого молодого человека состоит лишь в простодушии, с каким он ринулся в Колмогоры изучать русскую жизнь и торговлю. Англичане не могли сделать большей подлости, чем обвинить его перед русскими властями в шпионаже... Баженин заверил меня, что мы можем надеяться на ходатайство господ Строгановых за Оливера перед Москвой. — Салинген тщеславно усмехнулся. — Я сосватал им Брюнеля.

    — Хм. Каким образом?

    — Русские купцы сбывают нам свой товар здесь, в Мальмюсе и в Трифоновом Монкенфьорде, на Печенге. Я предложил Строгановым нанимать наши суда и самим возить свои товары в Нидерланды и Францию. С одним условием. Посредником должен стать Брюнель. Строгановы возьмут его на службу торговым представителем. Кроме того, этот юноша неплохо знаком со штурманским ремеслом. Он может пролагать новые пути, разведывать новые земли. Строгановым нужны такие люди. Они не меньше нас будут стремиться проникнуть в сибирскую страну, к ее рекам, текущим в Китай, или пытаться найти туда морской путь.

    — Этот русский согласился с вашими доводами?

    — Вполне.

    — Что ж. Неплохая идея, Салинген. Мы лишь немного потеряем, допустив русских купцов к плаванию в Европу, но получим гораздо больше в случае удачи... Строгановы владеют соляными шахтами в предгорьях Сибири. Они богаты и амбициозны. Мы должны это использовать. И нам надо опередить англичан. Особенно теперь, когда они в ссоре с великим князем Иваном и лишились всех своих привилегий в Московии... Скоро из Лондона в Москву примчится посол. Королева Бэт не из тех, кто легко расстается с добычей, которая была уже в когтях... Постарайтесь, Симон, все же найти способ добраться до русской столицы и предстать перед великим князем. Да, и не опасайтесь в письменных прошениях титуловать его царем, это ровным счетом ничего не будет значить для нас, а делу поможет... Теперь прощайте. Мне пора.

    Фламандец кинул на стол серебряный грош и покинул корчму. С четверть часа Салинген скучал, слушая непритязательные разговоры норвежских куфманов и редких гостей в Мальмюсе — французских моряков. Доев пойду, он позволил себе выпить немного водки — и неожиданно встретился взглядом с англичанином, которого ждал. Вздрогнув, Салинген невольно посмотрел на дверь. Он совершенно не заметил, когда и как в корчме появился агент английской Московской компании.

    Голландец подхватил кувшин, чарки и с невозмутимым видом пересел за стол англичанина.

    — Итак, вы пришли. — Он легко перешел на язык подданных королевы Элизабет.

    Англичанин, раскуривая трубку, пыхнул дымом.

    — Вы меня заинтриговали, ван Салинген.

    — Вы согласны?

    — Не так скоро. Сначала выпьем. — Гилмор держался развязно. — Что у вас? Московитская водка?

    Голландец разлил по чаркам.

    — Не боитесь раздражать русских своей трубкой? Знаете, что они делают с теми, кто курит табак?

    Англичанин вынул из зубов трубку.

    — К черту русских! Давайте о деле.

    Салинген огляделся по сторонам, затем как бы невзначай стал вертеть в руках оставленную на столе чью-то кружку. Опустил ее под столешницу, будто хотел бросить на пол, но тут же поднял и поставил перед собеседником. Усмехнувшись на эти манипуляции, Гилмор перевернул кружку вверх дном. На колени ему выпал звякнувший мешочек. Англичанин взвесил деньги в ладони, хмыкнул и быстро спрятал за пазуху.

    — К этому мешочку недостает только стайки веселых девиц, не находите, Салинген? Чертовы московиты. Они никак не догадаются завести в своих питейных притонах это развлечение для настоящих мужчин.

    — У русских так не принято, — возразил голландец. — Публичных женщин они бьют кнутом на площадях.

    — Зато у них принято тайно ублажаться с любой, которая понравится, будь она хоть трижды замужем или невиннейшая девица. Когда я был в опричнине великого князя...

    Англичанин осекся.

    — Вы служили в опричнине? — быстро переспросил Салинген, спрятав поглубже собственное изумление.

    — К дьяволу! — Гилмор, проговорившись, не намерен был продолжать. — Что вам от меня нужно, излагайте.

    Голландец вновь наполнил чарки водкой. И уже хотел задать новый вопрос, однако его отвлекла компания, шумно ввалившаяся в корчму. Это опять были норвежцы с торгового судна, отмечающие выгодную сделку. Корчмарь, расплывшись в ухмылке, завел с ними добродушный разговор на диком языке, состоявшем из покореженных русских и норвежских слов. Они отвечали ему тем же.

    — Драсви, гаммель гу вен по моя. Твоя фиск купум?

    — Да. Карош русси приск, шлик шлаг, карош. Моя по твоя дринк.

    — Эта икке скаде, дринк вотка...

    — Для чего вы приехали в Мальмюс, Гилмор? — вернулся к разговору Салинген, снова плеснув в опустевшую чарку англичанина. Тот не отказывался и заметно хмелел.

    — Догадайтесь! — Облачко дыма из трубки повисло над столом. — Московская компания хочет утвердиться в Коле и потеснить вас, нидерландцев. Пока что меня послали сюда собирать сведения о здешней торговле и обычаях Лаппии.

    Рука Гилмора дрогнула, и он пролил половину чарки себе на грудь. Остальное все же попало в глотку.

    — Насколько мне известно, — доверительно сообщил Салинген, — великий князь Иван даже иностранных наемников не отпускает из опричного войска. Из опричнины можно выйти только мертвым.

    — Или сбежать, — пьяно ухмыльнулся Гилмор, уже забывший, что не хотел говорить о своих похождениях в Московии. — Я немного повздорил с московитскими дворянами и случайно убил двоих. Пришлось оставить в Москве все имущество, которое я нажил столь выгодной службой. О, я был богат! Из одного лишь новгородского похода... Московит Иван обвинил целый город в измене, можете представить?.. Я вернулся оттуда с десятью возами добра и дюжиной коней, а туда ехал на одной лошади и с одной только шпагой. Я и моя шпага славно там повеселились... Как лиса в курятнике... Сказать вам, сколько юных русских курочек я там перепробовал? Я считал...

    Внимательно слушавший хвастливое бормотанье англичанина Салинген поморщился и оборвал его откровения:

    — Вы знаете, что собирается предпринять Московская компания, чтобы выправить свое положение в России?

    — Разумеется, — мотнул головой англичанин. — Достопочтенные господа из Лондона собираются завоевать к черту эту дикую страну... или ее северную часть с морскими гаванями. — Гилмор икнул и широко улыбнулся, увидев напрягшееся лицо голландца. — А вам придется отсюда убраться. Наши доблестные солдаты, набранные со всей Англии, приплывут сюда на сотне галеонов. Их будет пятьдесят тысяч. Нет! Восемьдесят. Они без боя займут эти бедные русские деревни. Колу, Канделахт, Кем, Онегу, Колмогор, Каргопол. Великий князь Иван даже не заметит этого. Он слишком поглощен войной в Ливонии и с крымским царем. В поморских землях у него вообще нет войска. Все его сокровища, которые он хранит в Соловецком и Белозерском монастырях и в Вологде, станут нашими. — У англичанина заплетался язык, но он говорил без остановки, завороженный картиной захвата и грабежа северного края Московии. — Английский наместник будет править из своей резиденции в Вологде. Потом наши солдаты пойдут дальше. Русские, избавленные от тирании великого князя, будут радостно встречать их... Вы расстроены, Салинген, я вижу. Но сейчас я должен оставить вас. Наше знакомство, надеюсь, еще продолжится.

    Пошатываясь, Гилмор выбрался из-за стола и нетвердым шагом направился к выходу. Голландец остался сидеть, в глубокой задумчивости уставивши неподвижный взор на русского пьяницу, давно храпевшего на лавке у стены. Следовало хорошо поразмыслить над услышанным. Он пока еще не понимал, как следует отнестись к тому, что разболтал англичанин, — как к серьезной угрозе или...

    Внезапно он осознал, что русский пьяница уже не храпит, но пристально смотрит на него. Потом мужик встал, сел на место ушедшего Гилмора и совершенно трезво заговорил:

    — Прощенья просим, мистр. Ты тут с энтим немчином агличким балакал об чем-то. Видел я, как ты ему деньгу-то передал. Тока ты ему не верь, мистр. Дурной он человечишко. Поганой. Хороший человек не станет винцо-то под лавку сливать.

    Салинген резко наклонился и заглянул под стол. На дощатом полу в самом деле разлилась лужа, стекавшая сквозь щели.

    — Так чтось облапошил тебя немчин-то, мистр. Пока ты башкой туды-сюды крутил, он винцо-то выливал, а тебе пьянехоньким отобразился. Он ить хитер, крыса агличкая. Привораживать-от словесами зело умеет. А и тебя, гляжу, приворожил. На уду свою поймал, аки рыбину.

    — Ты знать тот человек?

    — Так знаю, что лучше б вовек не знать. Это ж он пять годов тому назад твоих единоплеменников на торговой лодье за Кильдин-островом вырезал, чтоб они до Колмогор не добрались. Не один, вестимо, с бачуринскими мужиками.

    — Как ты знать?! — Салинген вдруг страшно возбудился. Не расследованное убийство Филиппа Винтерконига все эти годы не давало ему покоя. Убийцы не понесли никакого наказания, и само разбойное дело не без помощи англичан было тогда замято.

    — Так и я там с ними был, мистр, тож иноземца одного живота лишил. Тока после того разбою у меня вся жись поломалась и навыворот пошла. А он, гляжу, ничо — водку пьет и серебром звенит, богато живет. Но погоди, Бог подлюку в рай-то все равно не пустит.

    Голландец, приняв сумрачный вид, положил перед мужиком серебряный талер.

    — Я хотеть, чтобы ты следить за ним. Получить еще, если узнать, с кем и где он встречаться в Кола.

    — За это, мистр, не сумлевайся. Это мы в лучшем виде сообразим.

    Мужик прибрал монету, наспех хлебнул из кувшина водки и сгинул с глаз.

    
* * *

    
Шорох был похож на мышиный. Чуткому сну голландца хватило и этой малости, чтобы отлететь прочь. В спальне было светло почти как днем — лучи ночного лапландского солнца уселись на стене.

    Салинген рывком повернулся, наставив на грабителя длинный ствол заряженного пистолета, который всегда прятал на ночь под подушку. Вор от испуга клацнул зубами и присел на полусогнутых ногах.

    — Да это ж я, мистр... Ффух, напужал ты меня. Самопал-то у тебя какой махонькой. Стрелит-то сильно?.. А я ж тебе подарочек принес, мистр.

    Мужик, неведомо как проникший в гостиный дом Антверпенской компании и в личные покои Салингена, нашарил нечто за пазухой и протянул голландцу. Это был свернутый лист бумаги со сломанной печатью, измаранный красным.

    — Что такое? Кровь?!

    — Ну ты ж просил все узнать про немчина, — стал будто оправдываться мужик. — Повстречался он днем с одним... с барабанского корабля. Передал ему эту писульку. Я отобрал. Барабанца пришлось тогось... рыбам на корм. Не сумлевайся, мистр, твой-то немчин про то не знат. Он сразу на свой корабь пошел, а корабь — в море. А и я думаю, чего мне в Коле-то делать, дай, думаю, тож на Двину подамси. Лодья-то скоро отплыват, вот я и того... потревожил тебя.

    Салинген развернул письмо и быстро проглядел послание англичанина.

    — Почему печать ломаться? — взволнованно спросил он после. — Ты кому-то давать его? Сам читать?

    — Да мы грамоте-то не шибко знам. Поломалась печатка, когда барабанца тогось... Так я пойду, мистр?

    Голландец вынул из ящика стола мешочек с деньгами и выложил талер.

    — А за немчина ты, мистр, не сумлевайся. Куды он денется. Все под Богом ходим.

    Подумав, Салинген отсыпал на стол еще две монеты.

    — Это тебе на удача.

    — Понял, — уважительно кивнул мужик и сгреб деньги. — Не сумлевайся, мистр. Да меня-то, ежли што, лихом не поминай.

    Спровадив незваного гостя, Салинген принялся тщательно изучать послание Гилмора, бывшее ответом на какое-то письмо из Лондона. Через час план действий был готов. Следовало немедленно пускаться в дорогу.
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Соловецкий остров встретил неприветливо.

    Если б можно было, воинский голова Палицын миновал бы монастырь в море далеко стороной. Чем ближе к Соловцу подходила лодья, тем громче скреблись и выли на душе кошки. После всего, что было видено, слышано и пережито за три последних года, от этих мест хотелось быть как можно дальше.

    Но обойти боком в Поморье Соловецкую обитель невозможно. На Студеном море и его берегах она — средина, пуп. Кругом ее вотчины, ее люди, ее упрямый, негнущийся дух. На Онеге, в Сороке, на Шуе, в Кеми и Варзуге. Соловецкий игумен здесь почти полновластный хозяин.

    Палицыну для исполнения царского указа нужны были люди. Работный люд из поморских сел — древорубы, плотники, строители, затем охочие люди, готовые обучиться для службы стрельцами и пушкарями в новой крепости на порубежье. Людей следовало поднять, сдвинуть с мест, направить на дальний край земли, к ледовитому океану. Этим, по государевой грамоте, должны были заняться соловецкие монахи.

    Но кроме царской грамоты имелось словесное внушение дьяка опричного Разрядного приказа воинскому голове Палицыну. Причина тайного наказа была проста — государь Иван Васильевич три года как опалился на соловецких иноков, не верил им и подозревал.

    Свою вражду с Филиппом-митрополитом, восставшим против опричнины и гневной царской воли, государь перенес и на обитель, где двадцать лет до того настоятельствовал Филипп. Три года царь мучил соловецкую братию. Пытошными допросами тщетно вытягивали из монахов поклепные свидетельства на Филиппа, когда готовили митрополиту судилище. Вывезли в Москву игумена и монастырских старцев, но и там ничего не добились от них. Соловецкие вотчины вместе с поморскими селами на Терском и Корельском берегу моря показательно подвергли опричному разору. В обезглавленную обитель присылали подьячих переписывать соловецкое добро: особо пристрастно считали царские подарки и вклады — сколько и чего пошло на монастырское украшение и строительство. Будто не иноки жили на Соловце, а тати...

    Появление на острову царского опричника со стрельцами монахи восприняли как продолжение мучений. Новый игумен Варлаам, назначенный самим царем, в разговоре с воинским головой не поднимал глаз от четок и торопился с ответами на незаданные вопросы: за царя братия молится исправно и неусыпно, и о сыновьях царских, и о царице, и о даровании победы в войне с ливонскими немцами и ляхами. Изменные же беседы среди братии и прочих соловецких насельников не ведутся, и крамольных настроений противу государя в монастыре нет. За упокой души почившего раба Божия Филиппа такоже молятся, но без рассуждений о делах царских и опричных.

    Аверкия так и тянуло спросить, знают ли, какою смертью умер Филипп и с чьего согласия, если не прямого указа. Однако прикусил язык. Конечно, ему хотелось, чтоб и игумен сейчас очутился в таком же постыдном положении, как он сам: воинскому голове давали понять, что считают его тайным царевым соглядатаем, наушником и доносителем. Игумена можно было б поставить на место одним лишь намеком об убийстве Филиппа руками царского любимца Малюты — и смотреть, как монах станет изворачиваться, притворно не верить и униженно, кривя душой, защищать палача Малюту. Так Аверкий и поступил бы — если б не наставления разрядного дьяка. Воинский голова Палицын впрямь явился на Соловецкий остров тайным соглядатаем, искателем измен. Опричным псом, одинаково грызущим правого и виноватого — а уж Бог разберет, кто каков.

    Одного разрядный дьяк предвидеть не мог: что воинскому голове и опричнику вдруг придет на душу блажь устыдиться и предать забвению все его внушения.

    Аверкий молча выслушал короткий отчет игумена и попросил лишь об одном: чтобы ему прислали какого-нибудь монаха, который хорошо знал Филиппа и мог рассказать, что за человек тот был.

    Наутро в гостиный покой, где поселился Палицын, вошел не старый еще инок со светлыми волосами до плеч из-под скуфьи, с короткой рыбацкой бородой, с жестким нерусским выговором и необычным для монаха именем Игорь. На расспрос ответил, что родом он свеянин и в своем отечестве звался Ингвар, а в соловецком монастыре живет четырнадцать лет.

    Палицын догадался — так монахи показали свое отношение к царскому опричнику. На доверительную просьбу ответили сомнением, неверием в его доверие. Определили ему в рассказчики человека нерусского рода, будто говорили: нашим словам все равно не поверишь, так слушай иноземца. Стало обидно.

    Свеянин повел его по монастырю. Показывал каменное великолепье двух соборов, возведенных Филиппом, один из которых назвал кораблем с тремя мачтами-куполами, а другой, пятиглавый, градом небесным Иерусалимом. Эти храмы были первое, что видели с моря все приплывавшие в монастырь. Но Аверкий будто только теперь узрел их во всей мощи и суровой красе. В Москве и иных городах кирпичные церкви — не весть какое диво. Их там много. Но тут, на острове посреди холодного моря, от берегов которого еще пятьсот верст надо отшагать в полуденную сторону, чтоб увидеть каменное строение... Откуда они здесь? Будто целиком перенеслись из иного места и придавили своим могучим весом остров, став его украшением и средоточием. Свеянин рассказывал, как тяжело было Филиппу уговорить и подвигнуть монахов на строительство сначала первого, затем второго собора... Воля одного пересилила многих.

    Потом они углубились по тропе в лес до озера, из которого по рукотворному каналу шла в монастырь вода. Такими же каналами Филипп соединил множество лесных озер, проложив удобный путь по воде через остров.

    Инок поведал, как прижился сам в монастыре. Однажды он, свейский шкипер, и еще пятеро поплыли наудачу пограбить русские берега. Вышли рекою в море, приплыли к деревне, откуда все мужики ушли на промысел. Сходу принялись разбойничать. Ингвару ни с того ни с сего стало жалко воющих баб, он кинулся в драку с собственными подельниками. Получил железом по голове. Пятеро свеев убежали в море, а он попал на суд к соловецкому игумену Филиппу. Но игумен за жалость к поморским женкам не стал его судить и взял к себе, потому как возвращаться в свою сторону Ингвару было нельзя.

    — Я Филиппу доверился, прижался к нему душой. А через него к русской вере. Снова поверил в чудеса, как в детские лета... В моей стране давно нет монахов и монастырей, нет святости. Там верят от ума, от головы. Верят в то, что может быть. Там уже не поверят в то, что непонятно голове, странно уму. А разве Сын Божий был на земле не для того, чтобы поломать стену, которая стоит между возможно и невозможно?

    Они вернулись к монастырю и пошли по дорожке, уводившей на другую сторону острова.

    — Когда вокруг человека нет святости, он перестает верить в чудеса. Но не это самое плохо. Совсем плохо, когда вокруг так много святости, что человек не принимает ее за чудо. Понимает ее как обычную вещь, что-то такое обыкновенное, над чем у него власть, над чем хозяин. Может сломать, выбросить, заменить... убить. Так убили Сына Божия... Так вы убили Филиппа.

    Аверкий долго не мог ответить, затем все же выдавил:

    — Разве Филипп был свят?

    — Он был большой ум, большая доброта и большая святость.

    Поодаль дорожки среди сосен на взлобке показалась кровля лесной часовни, не так давно ставленной и еще желтевшей янтарными потеками. Вблизи нее сохранялся слабый смоляной запах. Это была Филиппова пустынь. Внутри часовни под образами лежал большой плоский камень. Свеянин опустился перед ним на колени и приложился устами.

    — Этот камень он клал ночью в изголовье... За год до того, как царь Иван позвал Филиппа в Москву и сделал митрополитом, здесь ему явился Иисус в страстном облике. В крови и терне...

    Аверкий не поверил.

    — Кто это видел и может подтвердить?

    — Никто. Это поведал Филипп. Потом он сам срубил часовню — там, где стоял Иисус. Шесть лет назад...

    Они вышли наружу.

    — Таким, как ты, живущим в мирской лжи и верящим ей, трудно узнать в лицо правду. Она видится вам ложью или басней... Кажется, кто-то идет сюда. Очень торопится. Наверное, за тобой.

    Тропа, идущая вдоль подошвы пригорка, хорошо просматривалась от часовни. Палицын, хотя не слышал шагов и никаких других звуков, кроме лесных, ждал. В Филипповой пустыни воздух был чист от вездесущего комарья. Было легко, свободно. Хотелось остаться подольше.

    Увидев внизу спешащего Спирьку, Аверкий с досадой стал спускаться. А узрев перекошенную рожу холопа, вовсе разозлился — что еще там могло случиться и как раз сейчас?

    — Беда, Аверкий Иваныч! — сходу завопил Спирька, плеща руками, как курица крыльями. — Такая беда, что не приведи Бог! Москва-то... Москва погорела! Поганые крымчаки спалили... Хана Девлетку опричные полки не отбили. Прорвался, собака, под самые московские стены!

    — Откуда вести?! — побелев, Палицын вцепился в холопий зипун.

    — Поморские тяглецы из Онеги на лодейке привезли, — как оглашенный орал Спирька. — По самые стены, собака... Город запалили. Погорело все... Китайгородье, Занеглименье, посады... Царь-то в Ростове упасся, а кремль тож горел! Мертвых тыщи на пожарище ныне лежат, некому погребать!

    — Господи Христе, спаси и помилуй... — потрясенно вымолвил монах.

    — Татары Девлеткины от огня ушли да округ Москвы все разорили, полоняников в степи погнали... Твой-то двор, Аверкий Иваныч!.. — Спирька жалостно сморщился. — Беда великая... Гонец до тебя, дворский Матюшка... на той же лодейке приплыл, каргопольским трактом спешно добирался...

    — Что?! — бешено закричал Палицын. — Говори — что?! Жива Федосья?

    — Не сказал мне! — взвыл холоп. — Тебя в монастыре ждет...

    Аверкий отшвырнул его с дороги и бросился бежать.

    Когда домчался до Святого озера, сердце выпрыгивало из груди через глотку, в глазах стоял красный туман. От монастырских строений навстречу ему шел, не прибавляя шагу, горестно свесив голову без шапки, московский гонец из дворских людей Палицына. Аверкий остановился, задыхаясь.

    — Говори!

    Дворский помотал башкой со спаленными волосами. Лицо тоже было обгоревшее, язвы ожогов едва затянулись.

    — Ничего от двора не осталось... Жену твою... не уберегли. Как пожар раздуло, ее сыскать не могли... Она из хором-то выбежала, никто и не видал. Из слуг твоих я да Епифан Чобот в живых остались. Из челяди трое. Феодосью Гавриловну на четвертый день нашли, у чужого двора притулилась, там ее и накрыло.. . Похоронили у церквы Прокопия Кесарийского. Поп всех мертвых, что свезли туда, заодин отпевал. — Дворский рухнул на колени. — Прости Бога ради, Аверкий Иваныч! Не секи повинну голову. Боярских детей да дворян, да прочих служилых без числа заживо сгорело и задохлось, когда татарву на посадах сдерживали. Посадские в церквах каменных набивались... потом лежали друг на дружке мертвые, в дыму угоревши... Опричный двор подчистую огнем стерло...

    — Подчистую... — повторил Палицын, глядя перед собой невидящим взором, в котором застыл ужас.

    — А я обратно на Москву не поскачу. Страх там и голод. Ты меня к себе в походные слуги бери, Аверкий Иваныч! Куда хошь, только не обратно...

    Не чувствуя сил в ногах, Палицын опустился в траву на обочине дороги. Нету... ничего больше нету... ни жены, ни детей, ни дома, ни стольного города... А есть ли сама Русь? Не сгорела ли и вся она в опричном пожаре?

    Тяжко карает Бог московского царя и его слуг за Филиппа-митрополита, за всех без вины умученных, за кровавые реки...
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— Исхудал ты, Аверкий Иваныч, куды ж это годится, — брюзжал Спирька, — на царевой службе так тощать? Эдак у тебя и сил не будет град-то подымать на самых полуношных северах. Там эть ветры небось льдяные, а? Тебя ровно былинку с ног сшибать будут. На-ко, Аверкий Иваныч, поешь пирогов с палтасиной. Сам игумен тебе прислал.

    Палицын, застыло сидевший на ступеньке часовни в Филипповой пустыни, молча отверг протянутую руку холопа с пирогом.

    Вторая седмица истекала, как он приходил сюда каждый день, едва белесая ночь превращалась в туманное либо прозрачно-желтое утро, и возвращался в монастырь, когда тропа в лесном сумеречье становилась чуть различима. Днями сидел у часовни с тоской в глазах и все думал о чем-то. Спирька подглядывал издали, поохивал, приволакивал корзину с обильной снедью, тщетно пытался кормить. Ушедший в свое горе хозяин доводил холопа до отчаянья, от которого Спирька спасался тем, что сам съедал все принесенное, уверенно раздаваясь вширь.

    — Опять не хочешь, — вздохнул холоп, засовывая пирог себе в рот. — А я нонеча к тебе гостя привел, Аверкий Иваныч. С немцем-то станешь разговаривать? Уж как он просился тебя повидать. Ажно серебро мне в руки совал. Я не взял, што ты! На кой ляд мне его серебро, когда такая беда у нас... Да видать у немца-то дело важнеющее, раз так его подпирает.

    — Какого немца? — выплыл из горьких дум Палицын.

    — А леший его знает, — обрадовался Спирька. — Приплыл на лодейке да к тебе сразу захотел. Я евойного корабельного вожа-то опросил, как надо. Бает, немец этот в Кандалакше его лодейку подрядил до Онеги. А в Сороцкой волостке прослышали, что на Соловце государев воинский отряд постоем встал. Немец-то и загорелся сюды плыть. Теперя вон он... по-за сосенкой прячется. Я ему строго наказал, чтоб, пока не скажу, не высовывался. Ну так позвать, что ль, немца, Аверкий Иваныч?

    — Зови, — равнодушно молвил Палицын.

    Спирька умчался, а вместо него перед воинским головой предстал иноземец. В немецком кургузом платье и поморских кожаных сапогах-бахилах выше колен, с учтивым выраженьем на лице. Сняв шляпу с поднятой сеткой от комара, немец приветствовал Палицына легким поклоном.

    — Симон ван Салинген из Нидерленд. Я служить в Антверпенский торговый дом. Мы торговать с московский люди в Лаппия, который вы называть Норманния... Мурмания. Мы покупать рыбу, ворвань, кожи и прочий на Печенга и в Мальмюс... в Кола по-русский... Я знать твой несчастье, господин Палитсен, и хорошо понимать. Татарский царь сжечь Москва, много люди погибать. Слава Богу, русский царь Иван спасаться... Но я иметь важный сведений, который больше, чем свой горе, господин каптейн. Надо скоро действовать.

    Иноземец запустил руку за пазуху короткого обтяжного кафтана и достал свернутый бумажный лоскут.

    — Этот тайный письмо сообщать, что на соловецкий монастер скоро будет нападений швейтский капер... морской разбойник. Этих капер нанять люди из Москоу компани при согласий королева Элизабет, с которой русский царь разорвать дружба. Царь Иван воевать со швейтский капер в Немецкий море, для чего нанять датский корабли. Инглиш джентльмен с королева Элизабет хотеть вернуть дружба царь Иван и своя торговля в Московия. Они задумать хитрость, чтобы заставить царь Иван нанять британский корабли против швейтский капер в Белый море. Это обман! Москоу компани и придворный королева Элизабет замышлять захватить русский берега военный сила. Они поймать царь Иван в ловушка.

    Палицын развернул письмо, запачканное кровавыми пятнами.

    — Не по-русски писано. — Он повертел бумагу в руках и вернул Салингену. — Почему мне верить тебе, господин иноземец?

    — Я не знать, почему не верить, господин каптейн. — Голландец спрятал английскую грамотку на груди. — Этот письмо захватить у тайный посланец в Кола, его писать Уильям Гилмор из Москоу компани. Я говорить с ним, он пить русский вотка и разболтать много что. Его пьяный слова согласны с этот письмо. Еще он писать про тебя, каптейн Оверко Палитсен. Он писать, что ты смочь помешать их замысел. Что надо задержать нападений на Соловец. Но у тебя мало пушки с воинский люди, и на твой корабль надо напасть в море...

    Ничего не прочтя по каменному лицу Аверкия, Салинген продолжил убеждать:

    — Этот письмо в Лондон, но там его не получить. Скоро швейтский корабли прийти сюда. Враг будет больше, чем русский... у них много оружие, швейтский капер храбрый солдат. Надо делать оборона. Ты все понимать, господин каптейн? — нетерпеливо и слегка раздраженно спросил голландец, видя упрямое равнодушие Палицына. — Если швейты разорить соловецкий монастер, царь Иван сильно сердиться. Он думать про твой измена и не помиловать.

    Аверкий посмотрел на иноземца с безнадежной тоской.

    — Царь теперь никого не помилует. Опричные первыми на пытку и под топор пойдут. Слыхал, господин иноземец, как опричные полки татар к Москве пустили?.. Все одно теперь. Все огнем горит... В Ливонии нет царю удачи на войне. Крымчаки саранчой все пожрали и еще пожрут. Поморье немцы отгрызут. Коли Бог не смилуется, ни к чему все...

    — Я не понимать такой рассуждений, господин каптейн, — горячо возразил Салинген. — Это очень похож на измена. Надо послать за подмога и доставить этот письмо к царь Иван. Он должен знать про коварство Москоу компани и королева Элизабет. Я сам поехать к русский государь. Мне надо один... два воинский люди для охрана.

    Аверкий поднялся на ноги, неторопливо застегнул верхние петлицы кафтана.

    — Вот тебе, господин иноземец, мои люди. — Он сложил из пальцев шиш и поднес к носу голландца. — Коли не соврал ты, у меня теперь каждая голова на счету. Да и тебя на острову попридержу. Шпажка твоя не лишней станет, а я погляжу, как твои слова сбудутся. Если ложно свидетельство, кандалы на тебя надену и в Колмогоры отправлю.

    Салинген не дрогнул.

    — Благодарить за честь, господин каптейн. — Он коротко поклонился. — Если я погибнуть от швейтский капер, царь Иван никогда не узнать подлинный слова Уильям Гилмор о военный захват русский земель. Он также не узнать, что Гилмор был опричник и много понимать в московитский дела, видеть русский войско, оружие, военный крепости...

    — Ступай за мной, господин Салинген.

    Палицын, после слов голландца о немце-опричнике полностью ему поверивший, быстро зашагал к монастырю...

    
Разговор с игуменом на сей раз был долог. Услыхав о свейской угрозе для обители, настоятель озабоченно велел позвать келаря, а тому наказал разыскать в соловецких пределах промысловых мужиков, что привели вчера рыбную лодью и сказывали келарю про виденные у Терского берега иноземные суда. Когда мужики сыскались и предстали, игумен Варлаам расспросил их про корабли.

    — Быват, аглички корабелки-от, два зараз, — переглянулись мужики. — Будто заблудимши в море-то. Оне ж, бывалочи, от Гирла повдоль Зимнего берегу плават ко двинским устьям, а туто их к Терскому занесло. Мы-то подходить не стали, далеко оне шли, от Тетринска становища. Больши, длинны таки корабелки, паруса сронили, на весельном ходу бежали, што твоя сороконога. Немчи таку каракатицу халерой зовут, гребцы-то на ей подневольны люди, полоняники але тати, к веслам прикованы.

    — Сколько воинов с оружием можно взять на такой корабль? — спросил Палицын.

    — Дак поболе, чем на наши-от. Сотенки две. Аль три, ежли как сельдей в бочку набить. Не, не боле трех-то. А ты, господине, думашь, немчи повоевать нас пришли? — встревожились поморы.

    Мужиков выставили за дверь и сели втроем с келарем думать. Против шестисот разбойных свеев на двух кораблях Палицын мог выставить самого себя, шестерых стрельцов с пищалями, бердышами и саблями да пушечный наряд из четырех стволов с пушкарями и обслугой. Да походную челядь и оружных холопов более десятка. А есть ли у свейских каперов свои пушки, пока неведомо.

    Игумен выложил соловецкую цифирь: сто семьдесят два инока, коим из оружия дозволены только пост и молитва, двадцать четыре послушника и с две сотни монастырских работников на всех шести островах, да мирских богомольцев десятков пять, из них половина бабы. Келарь дополнил: ни холодного, ни огнепального оружия в монастыре от основания не заведено. Как и крепостного ограждения, добавил Палицын.

    — А что ж делать-то, Аверкий Иваныч? — в растерянности спросил игумен.

    — Готовиться, — с суровой складкой на лбу ответил воинский голова. — Подмоги ждать неоткуда.
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На утренней зоре третьего дня от Сосновой губы к монастырю примчал на коне вестник: в голомяни против острова объявились два немецких корабля. Берег Благополучной губы окрест обители немедленно стал похож на разворошенный муравейник. Но бестолковой суетни не было. Монастырский люд, разбившись на десятки и вооружась топорами, вилами, рогатинами, деловито и сосредоточенно занимал ранее оговоренные места. Рогатин, наскоро выкованных в кузне, на всех не хватало, мужики загодя мастерили себе сами кистени из цепей, ремней и камня, настрогали дубья. Монахи истово молились в Преображенском соборе, готовясь к последнему причастию. На ближнем подступе к обители рассредоточились стрельцы. Челядь тащила от каменной сушильни просушенное после морского плаванья пороховое зелье. Четыре пушки Палицын расставил так, чтоб полностью перекрыть свеям ход в монастырский залив. Две встали за воздвигнутыми валунными укрытиями на противоположных берегах узкого горлышка. Две другие подальше, на вытянутых мысах против Бабьего и Игуменского островков. Сам Палицын объезжал свое изготовившееся к бою малое войско на монастырской тягловой лошади с соломенным тюфяком вместо седла.

    Все будто замерло на несколько часов, даже чайки перестали орать, пока свейские корабли медленно огибали в море большой Соловецкий остров. И когда от Филипповых рыбных садков к Аверкию заполошно прискакал смотрящий, вдруг схлынуло звеневшее у него в ушах напряжение. Свеи вошли в Благополучную губу. Палицын перекрестился:

    — С Богом, православные!

    Разбойные галеры шли не торопясь, прощупывая незнакомый залив со множеством мелей и подводных скал. От мыса против Бабьего острова, где находился воинский голова, один из кораблей стал виден лишь час спустя. Когда в поле зрения появился второй, Палицын махнул рукой. Пушкарь запалил фитиль.

    Изрыгнув ядро и пламя в сторону врага, пушка окуталась дымом. Поднявшийся ветер быстро сдул его в море. Второй выстрел глухо прозвучал с противоположного мыса. Достичь цели ядра не могли, это было предупреждение свеям — обитель боеспособна и не достанется им легко. Палицын, однако, понимал шаткость своих расчетов. Чтобы не переть на пушки, свеи могли пристать к дальнему берегу и высадиться там. А затем шесть сотен — или сколько их — хорошо вооруженных головорезов ринутся к монастырю в обход и в одночасье сметут всю его хлипкую оборону.

    Свеи остановили корабли. Какая-то натянутая до предела струна снова зазвенела у Аверкия в голове, но звон теперь мешался со свистом холодного ветра. Не к месту вспомнилась дикая девка, приходившая к нему в двинском устье. Что она сказала-то тогда? Узелки... ветры... чепуха какая-то. А ведь он так и не выкинул ту глупую веревку. Запихнул ее в кошель на поясе, точно драгоценность, добытую в опричном походе по боярским вотчинам.

    Палицын рванул застежку, выхватил веревку и стал лихорадочно, ломая отросшие ногти и хватая зубами, развязывать тугие узлы. Первый, второй... третий. Остервенело махнул веревкой в сторону моря и свейских кораблей. И сразу, как только бросил ее наземь, успокоился, пришел в себя.

    Ничего не случилось. Ветер не обернулся дьявольским посвистом, не обрушился на море бесовской злостью. Аверкий поддел сапогом веревку — то ли с облегчением, то ли разочарованно швырнул ее в набежавшую волну. Усмехнулся над собой.

    Свеи тем временем повернули, направившись к Кислой губе. Аверкий выругался вслух и вспрыгнул на коня. В тот же миг свирепый порыв ветра сорвал с него шапку и унес в море. Палицын припал к шее лошади, чтобы не сбросило и его. С треском переломились позади две кривые сосны. Пушкарь и два челядина прижались к валунному укрытию, с которого уже падали к морю верхние камни. Небо стремительно и грозно темнело.

    Палицын все же скатился с коня, припал к земле. Сквозь грохот моря никто не слышал дикого вопля, с которым из его груди вырывались злая радость, страх и скопившаяся там боль...

    
* * *

    
В сон нагло и громко влез Спирька. «Вставай, Аверкий Иваныч! Свейский воевода тебя требует. Казнить будут за твои злодейства!» Палицын потянулся к холопьей роже, чтобы схватить за нос, и тут пробудился.

    — А? Что? Свеи?!

    Спирька щеткой зачищал на хозяйском кафтане свежие пятна грязи.

    — Ушли свеи-то. Ночью, как ты велел, Аверкий Иваныч, по всему берегу палили костры. Хоша и светло, а лес-то темен, кто там с моря разглядит, сколько у нас войску. Спужался немец треклятый...

    — Надолго ль? — Палицын спустил ноги в чулках на пол, растер ладонями лицо.

    — Жалко, бурей их не разметало, — помечтал Спирька. — Недолго море серчало. А сказывают, будто-де море по многу дней лютовать может... Страх на море-то жить.

    — Час который?

    — Монахи заутреню поют. Игумен за тобой прислал, Аверкий Иваныч. Пожаловать просит.

    Спирька подал кафтан и сапоги.

    В игуменской келье Палицына ждали трое. Третий был древний старец лет девяноста, с пожелтевшей от ветхости длинной бородой и по-ребячьи ясным взглядом. При виде его Аверкий смутился, отвел глаза. Неуверенно опустился на лавку, теряясь в догадках, о чем будет разговор. Оказалось, однако, у всех на уме свеи, а не иное что. Возле полуночи оба их корабля стояли, зачаленные, у Белухиной луды, что на середине между монастырской губой и Сосновой. Высаживаться на Соловецкий остров они, по всему судя, не станут.

    — Это по чему же судя? — спросил Палицын.

    — Отец Феодорит из Кандалакши к Соловцу шел. — Игумен кивнул на старца. — На своем карбасе у них под боком проплыл да обрывок разговор поймал.

    — Как это под боком проплыл? — сильно удивился воинский голова. — А разговаривали они что ж — по-русски?

    — Как не замечен остался — о том не ведаю, — прошелестел старец. — А говорили... на одном борту по-свейски, на другом еще и иную речь уловил, мнится, будто аглицкую.

    — Ты, старче, немецкую молвь разумеешь? — продолжал изумляться Палицын. — Откуда?

    — Разуметь не разумею, а коль единожды слышал наречие, то впредь отличу от иных, — тихо ронял слова старец. — Свейскую речь слыхал тому назад лет семьдесят с лишком. В тот год, когда князья-воеводы Ушатые свейскую корабельную рать на море разбили. Тогда дед нынешнего государя Ивана Васильевича со свеями впервые воевал.

    Палицын, знавший о той войне и морских битвах на Студеном море из родовых преданий, будто окунулся вглубь веков. С трудом верилось, что перед ним живой свидетель тех ратей и сражений, в которых со свеями бился прадед Иван Никитич Палицын.

    — Как же ты, старче, знаешь, о чем они говорили?

    — Кузова поминали. — Старый монах произнес нечто длинное, непонятное, режущее слух. — Так по памяти-то.

    — Замок на Кузовах, — подтянулся к разговору свеянин Игорь, до сих пор сидевший безмолвно. — Они думают, там остатки крепости, которую хотел построить на Кузовских островах наш правитель Стен Стуре. У тебя, отче, память остра, как лезвие меча, и великая способность к чуждым языкам.

    — Я видел в то лето, как свеи собирали на острове камни, чтобы строить укрепление. — Феодорит не услышал похвалы.

    — Сейчас там ничего нет. Игумен Филипп одиножды взял меня плыть на Кузова. Мы нашли то место. Оно дико, только камни на берегу.

    — Отче Варлаам, а вели-ка подать бумаги и чернил, — загорелся мрачной мыслью Палицын. — Надобен мне чертеж этих Кузовов.

    — Что придумал-то, Аверкий Иванович? — встревожился игумен.

    — Прадеда вспомнил, — усмехнулся Палицын. — Как он свейских немцев на вашем море из пушек бил.

    Когда келейник принес бумагу и все потребное, бывший корабельный вож свеянин Игорь опытной рукой начертил соловецкие берега, матерую землю с Кемской волосткой и россыпь Кузовских островов между ними...

    
* * *

    
Белая поморская ночь стала благословением, позволив совершить то, что задумывалось. Будь здесь обыкновенные темные ночи, палицынская дружина переломала бы ноги средь кузовских камней, заросших малиной оврагов, горных щелей и осыпей, огнями обнаружила бы себя перед свеями и полегла б в неравном бою. Теперь же все было готово, чтобы с зарею на головы варягов внезапно посыпались подарки.

    Их в самом деле было много. Не шесть сотен, но и не менее трех, не считая прикованных цепями к веслам гребцов. Лодья Палицына с пятью десятками людей на борту подошла к Малому Кузову накануне, заложив большой обходной круг. Вспомнивший былое ремесло монах-свеянин и кормщик-помор подвели судно к той стороне острова, что смотрела на Кемь. Развалины свейского укрепления были на другом берегу, за островной горой более полсотни саженей ввысь. Высланные на гору лазутчики вернулись перед полуночью. Тот же час на островную высоту, сторожась и безмолвствуя, полезла дружина, отягощенная пушечными стволами и станинами, ядрами, пороховым зельем, стрелецкими пищалями. Задолго до утренних красок на ровном месте склона встали четыре пушки, нацеленные на береговой вражий стан и галеры в мелком заливе.

    Аверкий дал людям час на отдых, выставил дозорных. Внизу у варягов было неспокойно, шумно, так что велел смотреть в оба. Сам прилег на мху у двух больших валунов, стоящих один на другом. Отяжелевшая голова утягивала в сон, но дрема вмиг слетела, когда из-за камней шагнула дикая девка. Как в прошлый раз, она села рядом на колени, наклонила голову, с бабьим любопытством рассматривала его.

    — Знаю про твою беду, — первой заговорила она, когда оба намолчались вдоволь, глядя друг на дружку. — Тебе плохо. Ты отчаялся. Ты гонишься за смертью.

    — Что за глупая блажь, — возразил Аверкий, ничуть не желая, чтоб девка лезла в душу. Он приподнялся на своем ложе, упершись спиной в камень.

    — Корабли чуди уйдут на всхожем солнце. Не преследуй их. Они поплывут к своей земле. А я жду тебя там, куда ты идешь. Ты привезешь и отдашь мне то, что хочу забрать у тебя. То, от чего случилось с тобой все плохое и злое.

    — Что ты хочешь забрать? — нахмурился Палицын.

    — Вот это. — Девка ткнула пальцем в кожаный кошель у него на поясе. — Что внутри. Она приносит несчастье твоему роду, потому что она моего племени, а не твоего.

    — Я не верю тебе. Это искусная вещь, она не может принадлежать диким инородцам.

    — Не веришь? — словно бы удивилась девка. — Но ты же развязал мои узелки. Ты видел ветер.

    Нойда наклонилась, приблизив к нему серые, как холодное море, глаза. Они заглядывали внутрь него, как в окно.

    — Почему не веришь?

    — Верю, — через силу выдавил Аверкий. И добавил громче: — Верю тебе, Нойда.

    Бездонные, как море, глаза стали еще ближе, закрыв собой все. Одной рукой он попытался расстегнуть кошель, желая тотчас отдать ей то, что просит. Но ее прохладная, как ночь, ладонь легла сверху.

    — Позже. Когда ты придешь ко мне, я смогу взять.

    Аверкий быстро и жадно схватил ее за плечи, приник губами, опрокинул наземь. Ее руки сильно и нежно гладили его голову, вползали за ворот рубахи на спине, щекотали до судорожного исступления. Она раскрылась для него как созревший цветок под утренним солнцем, впустила к себе как трудолюбивого шмеля, насытила его своим нектаром...

    — Не уходи, Нойда, — попросил он. — Побудь еще немного.

    — Почему зовешь меня так? — раздался в ответ тихий смех.

    — Ты сама так назвалась.

    — Я — нойда, а не Нойда. Мне надо возвращаться.

    Ничего не поняв, Аверкий молча смотрел, как она уходит и исчезает за лопскими каменными идолами.

    Потом его стало трясти. Донеслись крики. Кто-то звал заполошным воплем:

    — Аверкий Иваныч! Аверкий Иваныч! Свеи уходят!

    Палицын открыл глаза. В недоумении уставился на орущего Яшку Замятню, одного из стрельцов, выставленных в сторожу.

    — Уходят свеи, — моргая, повторил Яшка. — В каракатицы свои уж погрузились.

    — Дрыхли? — с суровым укором спросил Палицын, подскакивая.

    — Ни в одном глазу сна не было, — побожился Замятия. — Туману ж с моря нанесло.

    — Ну и где твой туман?

    Берег был чист и пуст, а с галер в заливе доносились свистки, управляющие работой гребцов.

    — Так развеяло, — простодушно соврал Яшка.

    Палицын поднес к его носу кулак. Однако зла на брехливого дурня и второго прозевавшего дозорного не держал. Тело еще хранило сладость ночного приключения, и помнились слова вновь пригрезившейся девки, что свеи поплывут прочь из русских пределов.

    Когда галеры вышли в открытое море и стало ясно, что направляются не в соловецкую сторону, а к Горлу, встречь северному солнцу, Палицын со стрельцами спустился к подножью скал. Повсюду среди камней, в траве и мхах валялись обглоданные кости, объедки, целые и битые бутыли, чернели кострища.

    — Спешно собирались, — изрек Гришка Черлень, кивая на оставленный котел и плащ у тлеющего костра.

    Таких следов внезапного бегства нашлось немало: выплеснутое в траву варево, забытые ножи и утварь, обмотки для ног, даже кисет с табашным зельем.

    — Чего их спугнуло-то, а?

    Гадать о том не было смысла. Переступая через камни, как цапля, Аверкий подобрался к длинному осыпавшемуся валу на перешейке высокого и долгого мыса. Тут свеи когда-то строили свою крепость, но не преуспели, а время разворошило и то, что было сделано.

    Словно почувствовав спиной чужой взгляд, Палицын обернулся. Сначала никого не увидел. Обнажив саблю, он двинулся к поросли ракитника на взгорье за огромным угловатым камнем. Тотчас уловил среди ветвей движение. Крикнув стрельцам, он побежал.

    Из заросли на приказ вылезать боязливо выступил низкорослый мужик в убогой одежде из оленьих кож.

    — Не убивай лопина, не убивай! — испуганно заговорил он. — Лопин плох не делай, он жить со свой господина. Мой господина Ярассим, он киккед. Там, — мужик показал на дальние прибрежные скалы, — там.

    — Лопин? — переспросил Палицын, удивившись не столько тому, что на пустынном острове кто-то живет, сколько запоздалой догадке: девка-ведовка, что приходила к нему в видениях, тоже из лопского народца.

    Столпились подоспевшие стрельцы. За ними набежали оружные холопы и монастырские работные мужики, вызвавшиеся плыть с Палицыным на Кузова.

    — Так это ты, что ли, гриб-сморчок, прогнал свеев? — осведомился Яшка Замятня.

    Грянул хохот. Лопский мужичок озирался с вымученной улыбкой.

    — Руус не будет делай плох мой господина? Ярассим злой, когда делай ему плох. Оцень злой, страшно.

    — А, так это твой хозяин напугал свеев? — зубоскалили стрельцы.

    Рядом с Аверкием встал монах, тоже ночевавший на кузовской горе. С собой в море Палицын взял его еще и на тот случай, если б довелось пленить кого-то из свеев и надо было б допросить.

    — Похоже, будто его хозяин колдователь, — сказал чернец. — На Кузовах каждое лето живет лаппонский колдователь.

    — Колдун?!

    Стрельцы попятились от мужика. Монастырские принялись плеваться и креститься. С лопским ведьмаком связываться никому не хотелось.

    — А ну веди к своему колдуну, — велел Аверкий. — Дознание буду делать.

    Лопин затрепетал.

    — Ярассим не говори рууси молва, не люби руус. Если приведу, господина сделай мне плох. Дознай, голова, меня. Я говори про чудь, знай, почему уплыл.

    — Почему?

    — Воин чудь пришли в кёдд Ярассим. Они хотел отобрать у него ноайде-вуонгга для колдуй. Чудь знай — саами хорошо колдуй, побеждай воинов чудь. — В хвастовстве лопина просквозила гордость.

    Монах-свеянин, охнув, всплеснул руками.

    — Господь, вразуми моих единоплеменных!

    — Ты, отче, хоть чего-нибудь понял? — спросил Аверкий.

    — Они выведывали у колдуна способы лопских кудесов, чтобы побеждать врага не мечом, а бесьим ухищрением. О горе моей стране!

    Шестеро стрельцов единодушно и хмуро не одобрили:

    — Нечестно воевать удумали, люторские нехристи... Да ничего, с нами Бог и крестная сила. Бесям хвосты всегда накрутим.

    — Ярассим не хотел отдавай чуди ноайде-вуонгга, — кивал лопин. — Они достал железо и хотел отрезать мой господина ухо. Ярассим сделал хитро, обманул чудь и стал киккед. Они два сидел-сидел, смотрел, потом кричал и побежал из кедд, превратился в кедьке-сайво, два каменный дух. Другая чудь пришла искать, видела кедьке-сайво, говори с каменный дух. Ярассим злой кебун. Чудь сильно страшно испугался и плыви в море. — Лопин стронулся с места, позвал за собой Палицына: — Пошли, голова, сам увидеть кедьке-сайво из чуди. Вон там.

    Палицын вопросительно посмотрел на монаха.

    — Он говорит, два свеянина, которые пытали колдуна, превратились в каменных говорящих истуканов.

    Палицын, а вслед и прочие гурьбой потянулись за лопином, столь затейливо врущим, что даже не хотелось дать ему по шапке. В двухстах саженях от покинутого свейского становища скалистая поверхность острова бугрилась каменными фигурами. Иные росли прямо из земли, другие были рукотворны и сложены из валунов. В стороне от каменной рощи прижался к мшистой скале лопский кожаный шалаш со струйкой дыма из верха. Лопин уверенно подвел Палицына к двум крайним каменным столбам. Они были невысоки и кособоки.

    Аверкий с пренебрежительной усмешкой тронул один.

    — А расколдовать их твой колдун сможет?

    Мужик решительно затряс головой. Сам он к столбам опасливо не приближался.

    — Они мертвый человек, живой дух, кедьке-сайво.

    — На лодью вздынем, — предложил Яшка Замятия, — в монастырь отвезем к соловецким угодникам, там расколдуются. Спрос бы с нехристей снять, Аверкий Иваныч, пошто они в наше море залучились и чернецов пугать задумали.

    — А ты с ими так поговори, Яшка, — осторожно ухмылялись стрельцы. — Авось отзовутся.

    — А чо, и поговорю! — Замятия гоголем подошел к ближнему столбу, махом перекрестился, постучал кулаком. — Есть кто? Отзовись на православный спрос!

    Стрельцы, холопы, монастырские мужики тревожно притихли. Но истукан тоже молчал. Яшка приложился к нему ухом и вдруг отпрянул. Те, кто стоял близко, явственно услышали тяжкий протяжный вздох, вылетевший из каменной груди, и изумленно огородились крестным знамением.

    — Так они ж немчины, — осенило кого-то, — по-нашему-то не знают. Ты их по-свейски спроси, Яша.

    Аверкий невольно повернулся к монаху. Но тот наотрез отказался общаться с камнями:

    — Полно-то бесов тешить. Нечистые всякую человечью речь понимают.

    Так и остались истуканы не спрошены. А быль про обернувшихся камнями немцев на Кузове разнеслась с тех пор по всему Поморью.
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Низко согнув шею, чтоб не стукнуться макушкой о притолоку, Аверкий вошел в келью. Старец, молившийся под образами, ради гостя поднимался с колен. Палицын поддержал его, однако почувствовал, что старик еще крепок и не нуждается в помощи.

    — Что привело тебя ко мне, чадо Божье? — Феодорит сел на широкую лавку, служившую ему ложем. Аверкию предложил скамью возле книжного стольца.

    — Пришел просить тебя, старче... — Голос Палицына пресекся от волнения. Раздернув ворот кафтана и потерев грудь, он выдохнул: — Благослови, отче святый, на бегство в Литву! Душно мне на Руси, невмоготу стало.

    — Чем плоха тебе Русь? — Из глаз старика на государева служильца засмотрелась чистая по-детски душа.

    — Сам знаешь, отче, — жестко молвил Аверкий. — Опричнина царская душит. Государь свою землю кровью и лютостью устрашает, дабы от измен и смут остеречь. А я не могу больше в злодействах участие иметь. Людей ни за что губить не хочу! Хватит, напились крови, скоро тонуть в ней будем, как в речной воде. Да что говорю — скоро. Уже! От Москвы головешки остались. Войной на нас прут, как саранча, со всех сторон...

    — Кто может заставить тебя творить злодейства, когда сам воспротивишься? — прервал его старец.

    — Кто? — горько усмехнулся Палицын. — А ты не ведаешь, отче? Из государевой опричнины легкого ходу нет. Либо на смертное мученье, либо тайком вон с Руси. И разве я первый? Сколько бояр и князей, да дворян в Литву перебежало, всех пальцев не хватит счесть.

    — Почему ж у меня благословенья ищешь? Кто тех благословлял, там и проси.

    Аверкий растерянно тянул с ответом.

    — А ты совсем не помнишь меня, отче? — спросил наконец. — Я был в отряде Басарги Леонтьева, когда по царскому указу вершили правёж на вашем Терском берегу.

    Феодорит, вглядевшись, качнул головой.

    — Не припомню.

    — А правеж-то помнишь? Дьяка Разбойного приказа Басаргу Федоровича помнишь?

    — Как не помнить. Села поморские доныне в запустении стоят от Басаргина правежа.

    
* * *

    
В опричную дружину к Басарге Леонтьеву, помощнику судьи Разбойного приказа, набрались с полсотни московских боярских детей и дворян. В Колмогорах к ним добавилось еще столько же: губных подьячих и ярыжек, приказных исполнителей, городовых служильцев по прибору. Сверху приложили своих охочих людей купцы Бачурины, по чьему навету постигла Варзугу и иные поморские села царская немилость. Да Басарга прихватил самого колмогорского губного старосту для сыска по варзужскому долгу перед казной.

    На четырех лодьях переплыли море и в карбасах поднялись на двадцать верст по реке к селу. Без малого седмицу на площади у церкви кипела работа. Разложенных по скамьям мужиков без портов били палками по мягким местам, по ногам и пяткам, выколачивая рубли, недобранные откупщиками пошлин Бачуриными. Тут же, запертые в храме вместе с попом, ждали своего череда остальные. Под замок их засадили для того, чтоб не разбежались по лесным дебрям, а попа — чтоб не мешался под ногами. Стегаемые батогами исходили криком и стонами, но долга за собой не признавали. Однако, забитые по полусмерти, припоминали, где в своем дому схоронено про запас серебришко, поморский жемчуг или меха. Старых и хворых, не выдержавших лютого правежа и замолчавших навек, скидывали к могилам за церковью. У паперти теснились воющие женки, во все глаза глядевшие на срамные муки своих мужиков, но боявшиеся смотреть на врытый посреди площади столб. К толстому бревну был привязан варзужский земский староста с поднятыми кверху руками. Басарге Федоровичу нравились такие шутки. Выходило, будто староста сам держит свою голову, утвержденную на верхушке столба.

    Рядом с церковью стояли строения соловецкого подворья. Оттуда время от времени выходил, хрустя костяшками пальцев, опричный дьяк Пивов, дышал воздухом, наблюдал правеж. Этот к отряду Басарги отношения не имел, а в Варзуге был наездом из Соловецкого монастыря. Там в те же дни шло дознание по делу митрополита Филиппа: для суда выбивали из монахов свидетельства порочного жития бывшего соловецкого игумена. Сыск продвигался туго, и вспомнили о монастырском подворье в Варзуге. Как Пивов ласкал на допросе двух иноков, монастырских тиунов, старого да молодого, можно было догадаться по его разбитому кулаку и вскрикам, доносившимся из открытых окон избы.

    По селу трудились люди Бачуриных, ведомые губными подьячими. Намечали по списку дворы, выгребали дочиста добро, грузили в обозы и везли на пристани, туда же вели отловленную скотину. Для пущей уверенности в покрытии долга раскатывали избы на бревна, на реке связывали в плоты и гнали к лодьям. Опричные рыскали, оставляя за собой кровавые следы, горький стыд девок и бабью ненависть.

    Дружок и ровесник Аверкия Палицына, восемнадцатилетний повеса Ермоха Кречет позвал его шугануть от церкви женок: их вой утомлял и хотелось развеселиться. Вдвоем налетели на баб, помахали вхолостую саблями. Хохоча, принялись ловить разбегающихся и визжащих молодух. К забаве присоединились другие. Аверкий, упустив свою бабенку, вернулся к паперти. На него бесстрашно глядела большими темными глазами молодайка, прикрывая руками выпирающий живот.

    — Ты чего? — Безусый опричник, привыкший видеть у земских баб и девок ненависть к своим опричным мучителям и страх, в этот раз почувствовал совсем иное. Поморская женка взирала на него с суровой брезгливостью. Палицын опешил. — А ну опусти глаза-то, дура. Чего вызверилась?.. Или распластать тебя прямо тут, краса ненаглядна?

    Молодуха не испугалась угрозы. А когда Аверкию на шею свалился потный от бега, веселый Ермоха, женка посмотрела и на него. Кречет, пугая, замахнулся на нее и получил в лицо плевок.

    — Ах ты б...! — заорал он, дернул с пояса нож и ткнул им бабе под сердце.

    Палицын еще долго не мог оторвать Кречета от мертвой женки. Тот блажил матерным криком и ножом располосовывал ей чрево, грудь, лицо. Аверкию жалко было красивой бабы, хоть и дуры, и не хотелось видеть то, что от нее осталось. В конце концов он кулаком по уху свалил дружка наземь и оттащил за ноги.

    Распотрошив Варзугу и поделив с Бачуриными прибыль, Басарга Федорович отправился далее вдоль морского берега. Судьбу варзужан-недоимщиков разделили Кашкаранцы и Умба. В Порьей Губе Басаргу Федоровича озлили чернецы из Кокуева монастырька, укорившие разбойного дьяка в немилосердии. От монастырька осталось пепелище, с которого монахи пошли куда глаза глядят.

    В Кандалакше Басарга продолжил взыскивать долг, к той поре уже многократно превзойденный добычей с терских сел. Вся эта сторона Поморья была записана им в ответчики за изменников и заговорщиков варзужан.

    С Никольского кандалажского монастыря опричные рассчитывали отменно поживиться. Обитель была не бедна — с царских грамот владела вотчинами и солеварнями, имела приписной тягловый люд, сам государь прежде жаловал ей дары. Отнять те дары теперь было не в грех, считал Басарга Федорович.

    Разбойный дьяк подошел к монастырю как завоеватель, с полусотней вооруженных опричников. Снесли ворота, переполошили насельников, выдернули из кельи настоятеля, старого-престарого Феодорита. Перерыли вверх дном ризницу, но то, что нашли в ней, не похоже было на монастырскую казну. Тогда приволокли келаря, привязали к опоре деревянной звонницы. На глазах у ветхого Феодорита стали пытать келаря о казне. Отрезали один за другим оба уха, вынули ножом глаз.

    Феодорит молился, ни слова не обращая к опричным. Кто-то вспомнил и объявил Басарге, что этот монах — тот самый, которого царь лет десять назад отправлял в турецкую державу, дабы вытребовать задним числом у патриархов восточных Церквей соборное благословение на царский чин для русского государя. Греки после того прислали в Москву и благословение, и книгу царского венчания, а Феодориту было жаловано из московской казны немало серебра.

    Упоминание о царской щедрой милости к игумену ныне опального монастыря привело Басаргу в большое раздражение. На чуть живом келаре разодрали подрясник и лоскутами стали снимать с тулова кожу. Самого Феодорита разбойный дьяк схватил за бороду, дернул, повалив на колени.

    — Ладно, старик, казну мы и так найдем. А твоего казначея отпущу живым и остальных не трону, если дашь свидетельство на Филиппа-митрополита. Подтвердишь, что Филипп предавался содомскому греху, тогда оставим твой монастырь в покое.

    — Не знаю такого греха за Филиппом. А казны, которую хотите, нет в моем монастыре и не было. Серебра царского я взял немного, и то убогим роздал.

    Басарга в ярости бросил игумена наземь. Келаря по его знаку прикончили. Опричные рассыпались по обители, потоптав лежащего Феодорита.

    Аверкий не спешил присоединиться к ним в грабеже. Он остался один на один со стариком, кряхтевшим в дворовой грязи. Подошел, опустился рядом.

    — Скажи, чернец, отчего тут все грудью встают за Филиппа? Или себя святыми мните, что даже напрасной смерти не боитесь, или его святым почитаете?

    Феодорит медленно поднялся на ноги и побрел к обезображенному трупу келаря у столба. Он взял голову замученного монаха и поцеловал в лоб.

    — Ответь, чернец! — разозлясь на его молчание, крикнул Палицын.

    — Я чернец по своей воле, — повернулся к нему старец. — А на тебя рясу наденут против твоей воли и повезут куда не хочешь. Тогда задашь свой вопрос Филипповым костям.

    Аверкий решил, что у старика помутился разум. Но напоследок обличил его:

    — Зачем не разрешил келарю говорить про казну? Он же из-за тебя молчал, я видел! Из-за тебя он убит!

    — Кто убил его, Бог видел и знает, — ответил Феодорит, пройдя мимо Палицына. — Приспела ему смерть, созрел для иной жизни. В послушании дух испустил... Тебе и твоим такой подвиг неведом... А казны-то нет никакой у нас.

    Но чем откупиться от грабежа у старца все же нашлось. Он пошел к Басарге и говорил с ним о чем-то. Разбойный дьяк отдал опричным приказ убираться из монастыря и оставить все взятое. Разоры, правеж, иное насилие прекратились и по всей Кандалакше. На казенном подворье, где жили сборщики дани с лопской земли, загодя сбежавшие на Мурман от опричной грозы, по подсказкам Феодорита в самом дальнем закуте подклета подняли напольные доски, вскрыли подземную кладовую, извлекли тяжелый окованный ларь на замке. Что в том ларе, Басарга Федорович не показал никому.

    В ту же ночь казенное подворье, занятое под жилье опричными, вспыхнуло внезапным огнем и сгорело дотла. Насмерть перепуганные странными видениями на пожаре государевы псы с утра погрузились в лодьи и убрались из Кандалакши.

    
* * *

    
— Я и в новгородской резне был, — с жаром рассказывал Аверкий, сидя перед старцем в келье, — в крови там умылся. А перед Новгородом с царским палачом Малютой Скуратовым в Тверь ездил. Малым отрядом в Отроч монастырь прискакали, где Филипп в опале за приставами жил. Там его Малюта и задушил, и сразу в могилу велел монахам зарыть. Нам молчать приказал под страхом смерти... Потом на Москве казни были... Я, отче, — в глухом отчаянии промолвил он, — в опричнине все потерял. Отца, жену, сынов малых, дом... все у меня Бог отнял... А думаю теперь, что возмездие это нам за Филиппа — Москва-то сгоревшая. Я тогда, как и все, зол был на Филиппа за его обличения, за то, что царя нудил опричнину отменить. А нынче вижу его святость. И в тебе, старче, вижу другого Филиппа... А на Руси святости нет более. Верно, только здесь, на краю земли, и осталась она.

    — Во мне святость не ищи, — качнул белой головой старец. — Там, куда послан, найдешь ее, у Трифона, начальника печенгского монастырского житья. Говорить с ним будешь, так спроси, сколько он крови невинной пролил в давние годы. Коли ты о Басаргине правеже поминал, ответь, знаешь ли, что было в сундуке, которым я откупил у вашего разбойного дьяка Кандалакшу со всеми ее людьми?

    — Не знаю. А что там было?

    — Золото. Трифон в свои атаманские годы это золото в Норвеге награбил и спрятал. Я о том от него знал, да не знал, к чему это грабленное золото применить. Вот и сгодилось... грабленным грабителей насытить...

    — Как же — кровь лил, грабил и святым сделался? — недоумевал Палицын.

    — Прощение от Бога, не от людей... Люди-то, живые, могут и не простить.

    — Царь наш тоже реки крови льет и прилюдно в храме кается. Истово кается! Только где ж тут святость? — Аверкий не понимал старца и хмурился. Но вдруг вспомнил московские внушения: — Разрядный дьяк говорил, будто царь весьма почитает печенгского Трифона как святого. От тех пор почитает, когда Трифон перед царем в его палатах предстал и царские пожалованья из Москвы для своего монастыря унес.

    — Может, и рассказал Трифон царю о своей жизни... — покивал старец. — Сердце царево в руке Божьей. Однако и сердце Филиппа, церковного пастыря, было в руке Господней. Если один стал насмерть бороть другого...

    Договаривать свою мысль он не стал. Аверкий додумал сам: не хотел и не мог Феодорит предавать царя словесному суду. Старый монах меж тем заговорил совсем об ином:

    — Знаешь ты, чадо, каково в Литве православным жить? Зачем стремишься туда? Кому служить станешь? Ляшскому королю-латыннику?

    — К князю Андрею Курбскому в службу пойду. Он честен и благороден.

    — Князь Андрей, с Руси бежавши, литвинскую закваску воспринял, — возразил Феодорит. — Ожесточился душой, умом разрыхлился, верою ослабел.

    — Откуда о том ведомо? — усомнился Палицын.

    — Присылал он мне грамотку из Литвы, писал, как живет, чем дышит.

    — Ты знаешься с Курбским, отче?!

    — Он был мне духовный сын, — с тихой печалью сказал старец. — Я подвизался тогда в ярославском Спасском монастыре, там его родовая вотчина рядом была.

    — Так мне тебя сам Бог послал, отче!! — возбужденно обрадовался Палицын. — Дай мне письмо к князю Андрею! Своему духовнику он не откажет, примет меня на службу, доверит...

    Феодорит, поднявшись, подошел к нему и положил ладони на голову Аверкию.

    — Благословляю тебе умереть на отеческой земле.

    Перекрестил ему макушку, впечатывая персты, и вернулся на место. Палицын был поражен. Возбуждение прошло без следа, он сидел подавленный и притихший.

    — А ведь ты мне монашью рясу пророчил три года назад, отче. Теперь смерть предсказываешь?

    — Смерть твоя далеко. Но увидишь и худшие времена... когда царей будут свергать и убивать, когда пойдут войной все на всех. И сам однажды нового царя объявишь...

    — Царей... убивать?.. — в смятении пробормотал Аверкий. — Как можно в такое поверить?

    — А в то, что твоя невеста ждет тебя там, куда плывешь, поверишь?

    — В это тем паче не верю... — Палицын осекся, подумав о дикой девке. Не на это ли намекает старик? Он вдруг решился на исповедь: — Я не знаю, кто она, отче. Приходит ко мне... бес ее знает, во сне или наяву. Виденья темные... похотные соблазны. Она говорит, будто ей нужно... нужно от меня вот это.

    Он торопливо расстегнул кошель и извлек завернутую в тонкий бархат круглую золотую гривну на золотой цепи.

    — Откуда она у тебя? — Феодорит не притронулся к золоту.

    — От отца. Этой цепью был задушен в Колмогорах мой дед Афанасий Палицын. Я не знаю, что это.

    Старый монах долго не отвечал, задумавшись.

    — Нойда — это кто, отче? Она говорит, эта гривна — ее. И она помогла мне... помогла отогнать свеев от Соловца.

    — Не обманывайся, чадо, — неожиданно жестко сказал Феодорит. — Это лишь сеть для уловления тебя... А гривну отдай Трифону. Он знает, что сделать с ней. И вот что еще скажи ему от меня. Не увидимся мы с ним больше на земле. Я ведь помирать на Соловки приплыл. Где постриг принял, там и костям лежать. Пускай Трифон поставит в мое поминанье церковь Успения Богородицы. В своей бывшей моленной пустыньке пускай ее срубит, там, где сейчас торговый люд живет, у причалов морских... Ты же, чадо, сам возьми топор и ту церковь вместе с Трифоном созидай, если хочешь кровь с рук очистить.

    Палицын возмутился.

    — Московскому дворянину и воинскому голове за мужичью работу браться?!

    — Не избу мужичью строить будешь — дом Божий, — тихим голосом окоротил его старец.
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Мурман, из Москвы казавшийся темной ледяной пустыней, при встрече поразил многолюдством, торговой суетой и незаходимым солнцем. Но и жути нагнал своими неприступными мрачными скалами, что стеной вставали из моря на всем пути до Печенги. Долгий осторожный путь по краешку ледовитого океана, свирепого к человеку, почудился московским пришельцам смертными мытарствами.

    Игумен Соловецкого монастыря заверил Палицына, что поморских мужиков на Мурман для строительства крепости снаряжать не нужно — людей там и без того хватает, и работных, и промысловых, и беглых с низовской Руси, и вольных охотников. Опричный разор, да долгая война, да непосильное тягло гнали людей на окраины царства. На неприютном Мурманском берегу искали приют новгородские беглецы и те, кто лишился всего от Басаргина правежа. Теперь Палицын убедился в правоте игумена.

    Он побывал в Коле и вместо трех изб, о которых слышал от отцова дядьки, тоже служившего здесь когда-то, обнаружил большое селение. Русская речь тут легко мешалась с иноземной, и от торговых людей, своих и чужедальних, не было проходу. Дальше в норвецкую сторону рыбачьи становища в речных губах между скалами были так часты, что казались целыми селами. То же впечатление оставлял большой торг на Рыбачьем полуострове и купеческие пристани в Печенгской губе, в небольшом заливе, который звался Трифоновым.

    Сам монастырь стоял ниже, у речки Княжухи, впадавшей в верхушку морской губы. Из-за обилия построек — хозяйственных служб, амбаров, двухъярусных жилых клетей и прочего издали он был похож на колмогорский посад. Еще подплывая к монастырю, Аверкий прикинул длину крепостных стен, которыми нужно все это обнести по чертежу из Приказа городовых дел. На глаз вышло — город надо рубить в половину московского кремля, не меньше.

    — Значит, говоришь, господин воинский голова, новой войны со свеями не избежать...

    Аверкий силился узреть в печенгском настоятеле то, что слышал от Феодорита. Однако видел перед собой сурово-властного старика, способного придавить одним взглядом и неуступчивого. Поразительным в Трифоне было лишь сочетание глубокой старости и телесной силы, худобы аскетического лица и могучей плоти. В то, что когда-то он был душегуб, верилось сразу.

    — Ну, крепость срубить дело не хитро. Строить есть кем. Место удобно, ровно, леса много... Свеи-то в начале лета приходили, дань брали с лопян, дурна не творили.

    — Еще сотворят, — мрачно пообещал Палицын. — Под ливонской Колыванью прошлой осенью мы с ними только разминаться начали.

    — Ну а ты-то? Про себя поведай. Палицыных род мне не чужой, от прадеда твоего, Ивана Никитича, много добра видел.

    Аверкий коротко и неохотно рассказал. Узнав, как погиб в новгородском походе родитель, Трифон осуровел еще больше, сделался совсем уж неприятен.

    — В опричнине, выходит, и ты, и отец твой художествовали... Что тут скажешь. Покривел палицынский род...

    — Прямее иных будет, — вспыхнул Аверкий. — Ты-то, старче, вовсе, говорят, разбойным лиходеем был.

    — Верно говорят, — вздохнул Трифон. — Мне бы грехи свои в глуши замаливать, а я... Ставил монастырь в пустынном месте, а теперь прикащиком в вотчине сижу, что твой дворцовый боярин у князя удельного... Ну а меньшой брат Афанасьев жив ли еще?

    — Жив. Келарствует в Чудове монастыре. О тебе рассказывал.

    — Бывал он здесь, когда еще Васюком звался. Потом я с ним на Москве виделся. Не он ли тебе эту службу выхлопотал у царских дьяков? Его была мысль — крепость в Печенгской губе ставить...

    — У царя своих советчиков хватает, — хмуро отрезал Палицын.

    Трифон, подойдя, положил жесткую ладонь на чело Аверкию. Голос монаха помягчел.

    — Ничего, сынок, пройдет все. У нас хотя край студён и к людям недружен, но сердцем отогреешься. Душой отмякнешь, и горе твое затупится.

    Вовсе не так уж неприятен оказался старик...

    И закипела служба. Горододел из Колмогор Селиверст Бывальцев размечал, где быть крепостным стрельням и срубным пряслам, распоряжался двигать монастырские строения, чтоб не вставали поперек городни, сам осматривал чуть не каждое бревно, сплавленное к монастырю из леса. Палицын первые дни ходил за ним по пятам, пытался понять, хорош ли умелец, не испортит ли государево дело. Скоро убедился, что Селиверст свою науку знает, стал доверять и почел за лучшее не вмешиваться. Собственной заботой Палицына был воинский наряд будущей крепости. С Двины к осени должны были прибыть лодьи с парой сотен пушечных ядер, полусотней пудов порохового зелья, с пищалями и запасом свинца. Охочих к воинскому делу людей набралось несколько десятков, их поставили на ученье стрелецкой и пушкарской службе.

    Как-то Аверкий отправился на монастырском карбасе к торговым пристаням в Трифоновом заливе. Надо было посмотреть товары, которые везли сюда иноземные купцы. А везли много всего: сукна, цветное полотно, дорогие ткани, соль, немецкие и гишпанские вина, мальвазию, ножи и шпаги, самопалы, листовую медь, свинец и олово, столовую серебряную утварь, драгоценные металлы и каменья, шафран, сладости, лечебные снадобья.

    Палицын сторговал себе брабантскую шпагу, при помощи которой иноземец выхвалял перед русским купцом свой оружейный товар. Перебирал стилеты, тесаки, длинные ножи для охоты. Отведал рейнских вин из бочек. Равнодушно трогал свертки сукон, атласа и бархата. Следил, как разгружают с голландского корабля тюки, а рядом катят по сходням на такое же судно монастырские бочки с рыбой.

    Странным было среди этой чуждой суеты, иноземной речи и незнакомого люда ловить на себе чей-то пристальный неприязненный взгляд. Аверкий внезапно оборачивался, искал, но определить того, кто прожигал в нем дырку, не мог.

    Затем внимание его повлеклось к причальным мосткам, у которых прямо на траве были выставлены в ряд разномерные колокола, свалены грудой медные решетки-ограждения, серебряные чаши, венчики, кадильницы, бронзовые светильники, странные одеяния из богатых тканей. Все это снесено было на берег с датского корабля. Заморский торговец с важной миной на лице расписывал добротность товара печенгскому монаху, который приценивался к колоколам, а на остальное смотрел со снисходительной жалостью. С корабля продолжали что-то сгружать. Два матроса, спустившись по сходням, поставили позади колоколов нечто, завернутое в полотнище. Когда сняли покров, Аверкий невольно вытаращился. Это был деревянный раскрашенный истукан в облике кудлатого человека со сложенными на груди ладонями. Следом поставили еще один, оказавшийся розовощекой девицей. У обоих на головах были позолоченные венцы.

    — Откуда болваны? — Палицын подошел к монаху.

    — Известно откудова, — охотно принялся тот объяснять. — Опять латынской монастырь у себя обчистили. Люторова ересь монашества не жалует, вот и лютуют над папистами. Каждое лето один-два корабля приходят с этаким добром. Ушлые они, люторы. Что для самих хлам, то, думают, сгодится православным. Уж объясняю этому купчине: не надобны нам облачения латынских попов. А ему что в лоб, что по лбу — бери, говорит, недорого продам. А болваны — то латынские святые. Икон-то у них нет, а истуканы боле для украшенья, чем для молитвы. Колоколы вот покупаем. Колоколы жалко, звон у них малиновый, сладостный. Нам-то в монастырь не нужно, полна звонница. На Русь отправляем.

    Торговец, наплевав на важную мину, стал с жаром убеждать Аверкия. Ни слова не поняв, Палицын отмахнулся и пошел дальше. Сей же миг он встретился взглядом с человеком, который следил за ним и издалека посылал свою ненависть. Тот отвернулся с запозданием, и Аверкий успел рассмотреть породистое, не мужичье лицо, добротный кафтан. В любое иное время он никому не спустил бы подобной наглости, но сейчас замешкал — кому он мог так быстро стать здесь врагом? Пока медлил, незнакомец скрылся в людской толчее.

    В монастырь Палицын вернулся лишь к вечеру.

    
* * *

    
Солнечные ночи, когда огненный шар часами стоял над кромкой земли и совсем не слепил, откатывались назад вместе с убегающим летом. Но река в полуночи еще серебрилась под белым небом, и в светлом воздухе было видно, как задувший ветер сносит от берега тучи гнуса. Аверкий отбросил с головы комарник, вдохнул свободно. Где-то далеко еще тюкали топоры, но пустынная тишина уже покоила землю.

    Сидеть без сна на стволе-коряге у холодной Княжухи и думать думу стало уже привычно. Но иногда и дума уходила прочь, пряталась во мху, и тогда делалось столь пронзительно хорошо, что Аверкий в конце концов пугался — не безумеет ли он. Однако страх длился недолго. Может, прав был Трифон и он просто начал отогреваться захолоделой душой?..

    Холод неожиданно и неприятно коснулся шеи. Сбоку под ухом пополз подрагивающий конец сабельного клинка.

    — Медленно встань и повернись.

    Аверкий исполнил требование. Ни своей сабли, ни купленной шпаги при нем не было, только бессмысленный в таком раскладе нож на поясе.

    Перед ним был тот, кого он упустил днем у торговых пристаней.

    — Если не разучился молиться — молись, пес. Потом я прирежу тебя.

    — Сначала скажи, кто ты, — с деланным безразличием проговорил Палицын, — и зачем тебе моя смерть. Я хочу знать.

    — Тугодум же ты, опричный стервятник. Небось ты думал, только вам можно на Руси кровушку невозбранно лить? Сам-то в волчью яму попасть и на кольях повиснуть не чаял. Ну так я исправлю то.

    — Неправда твоя, тать, — спокойно сказал Аверкий.

    Незнакомец не успел за его движением. Палицын согнулся, уйдя от клинка, кувырком отлетел в сторону и схватил с земли камень.

    — Я не тать, как ты, — оскалился его враг, делая рубящий выпад. — Мое имя честно и чисто.

    Аверкий перекатился в траве и с силой бросил камень. Его неприятель на миг замер, хватая ртом воздух, — камень угодил в грудь. Палицын вскочил с ножом руке. Атаковать было поздно, незнакомец оправился от удара и теперь приближался. Воинский голова, согнув ноги и набычась, ждал.

    — Попляши-ка, — хрипло произнес враг, замахиваясь.

    Но не успел. Дернулся, поплыл взглядом и рухнул под ноги Аверкию.

    — Долго примеривался, — бросил Палицын Спирьке, убирая нож.

    — Дык чтоб наверняка, Аверкий Иваныч. Я ж к этому снаряду, — холоп уважительно взвесил на ладонях длинную стрелецкую пищаль, — не привыкши. У Ваньки Ногавицы по-тихому взял поглядеть. Палить-то из нее не могу, а эдак, прикладом, сработало. — Он потрогал сапогом лежащего.

    — Дай ремень.

    — Лес бы прочесать, Аверкий Иваныч. Вдруг не один он?

    — Один, — усмехнулся Палицын. — А Ванька-то тебя прибьет за пищаль.

    — А пускай прибьет, коли совести нету. Ежели б не оказалась она у меня в руках — чем бы я этого шиша разбойного успокоил?

    Аверкий связал ремнем пленнику руки и подобрал саблю. Холопу досталась ноша — от берега через лес тащить на себе двести саженей к монастырю бесчувственное тело.

    Чтобы пристроить неудачливого убийцу, пришлось поднять на ноги монахов. Отперли амбар с дверью и замком покрепче, там среди кадок меда и солений Палицын, не дожидаясь утра, повел дознание.

    — Ну говори, кто таков и для чего имел на меня душегубный умысел.

    Он устало опустился на верх бочонка. Пленник, сидя на полу в одурении, потянул связанные руки к разбитой голове, с тихим стоном ощупал окровавленные волосья. Затем мутно уставился на Палицына. С новым горьким и протяжным стоном осознал бедственность своего положения.

    — Чего уж... Так добей, кромешник. Зачем тебе мое имя.

    — Дурной ты или прикидываешься? Или не знаешь, на кого руку поднял? Я царев слуга, и ты на царское изволение строить тут крепость свою собачью ногу задрал. Потому я с тебя живого кожу спущу, а дознаю, кто ты есть и по чьему наущению хотел сотворить изменное злодеяние.

    Разбойник свесил на грудь голову и хоть не сразу, но заговорил, роняя в бороду тяжелые, как свинцовые пули, слова.

    — Прозвание мое Истратов. Городовой боярский сын Михайло Истратов. Из новгородских служилых по отечеству. Жил да служил, детей подымал, туги не знал, покуда царю в голову блажь не вступила людей своих как скотину резать...

    — На царя пасть не рви, лиходей, — резко оборвал его Палицын.

    — Как же иначе-то сказывать. Все одно живым от тебя теперь не уйду, так хоть душе волю дам. — Пленник сгорстал в кулаки рубаху на груди под расстегнутым кафтаном, будто та душила его. — Жена у меня была, Аксинья... Хоромы... Двор — полна чаша... Сынок Гавря... тринадцать ему стукнуло... Дочери... старшую замуж выдал за дворянина, за Проньку Микешина...

    Истратов прикрыл лицо руками, склонился еще ниже. Плечи дернулись в сухом судорожном плаче.

    — Когда слух прошел, будто на Новгород идет с опричным войском сам царь — гадали, по каким грехам это на нас... Судили-рядили — погневает государь, казнит кого, а кого и милует. Кто ж знал, что не царь християнский на нас ярость точит, а сам сатана в царевом обличье.

    Аверкий хотел было пресечь столь лютую брехню... но промолчал.

    — Видал я вас, опричных. Как вы бешеной песьей стаей людей рвали на улицах, во дворах... На Волхове видал, как лед от теплой крови таял. А брошенных живьем в прорубь бердышами добивали, руки им, за лед цеплявшиеся, рубили, по глазам секли... Баб за космы волокли, девок нагих по снегу, как кобылок, плетками гоняли... Метался я средь дворов, у реки, не знал, как до дома своего живым добраться... На холопа микешинского налетел. Тот, обмирая, поведал, как Проньку на бердыши вздели. Матрена, жена его, дочерь моя, в тягости ходила... Не стало ни Матрены, ни ребятеночка. Осквернили ее, да тут же и задавили... На свой двор так и не вошел. От ворот увидал Гаврю, на красном снегу лежал. Волосы шелковые разметались, руки раскинуты... Аксинья рядышком легла, у крыльца-то. В хоромах буйство, опричным веселье — чужим добром поживаться. Едва ноги унес — углядели меня, бесы, погнались. Сховался... К ночи добрался до Заболони. Младшую дочерь живой обрел, у тетки гостила. Взял ее в охапку, коней — и в бега...

    Аверкий поднялся с бочки, прошелся. Хотя все рассказанное он и сам видел, но от услышанной повести повеяло внезапной жутью — будто только сейчас стало внятно, что сотворили там, в Новгороде, и проняло до самого донышка.

    — Бежал прямиком на Мурман?

    — А куда нам деться-то. Был в Колмогорах старый двор, еще дедом Акинфием ставленный. Так опричнина там, в Колмогорах-то, двор забрали.

    — Здесь чем живы? — Сочувствия к пленнику Палицын не испытывал. Но о беглом боярском сыне следовало знать все.

    — Торговлишкой, — блекло и безразлично ответил Истратов. — Иноземцы голанские прикащиком взяли. Зиму в Коле пережили, на лето сюда. Про тебя дознался, душа вскипела. Уж коли и сюда добрались кромешники, то не будет мне житья. Не ужиться мне с тобой тут, волк опричный, такая мысль-то у меня была... Да теперь уж что. Не я тебя, так ты меня, вот и исход делу.

    Аверкий кликнул из-за двери амбара сторожевого и сам направился к выходу.

    — Что сделаешь-то со мной? — вслед ему удрученно вопросил пленник. — В губную избу на Двину отправишь? Или сам казнишь?

    — Подумаю. — Палицын не обернулся. Сторожевому приставу из стрельцов велел: — Руки развяжи. Кто из монахов придет башку ему перевязывать — пропустить.

    Сон этой ночью пропал без следа.

    
* * *

    
— Аверкий Иваныч! — бодро громыхнуло от клетской двери. — Тут до тебя баба просится.

    Голова была дурной от бессонницы, точно налита свинцом.

    — Какая еще баба...

    — А из диких, лопарка, — объяснил стрелецкий караульный со двора Гришка Черлень. Холоп где-то, наверное, дрых. — Лопочет, будто нужон ты ей. Будто-де прислали ее мерку с тебя сымать. Пустить, что ль? Аль ты не в духе?

    Палицын протяжно зевнул во весь рот, нашарил на полу сапог.

    — Ежели молодая и смазливая, так пусти. А страшна — прочь гони.

    — Понял, — расплылся в ухмылке Гришка и исчез за дверью.

    Лопарка оказалась молодой, с чистым пригожим лицом. Правда, голову клонила книзу и взор не подымала, словно робея показаться. Волосы были спрятаны под кожаный чепец, но смешная светлая косица торчала над плечом. Коверкая русские слова, она сказала, что будет шить ему зимнюю одежду из оленьего меха. Быстро выхватила из поясного кармана длинную жилу и приступила к нему. Аверкий дал ей измерить себя — плечи, руку, тулово. Удивленно рассматривал ее, гадая — женка или девка? Кто их поймет, диких-то. Но отчего-то не отпускало ощущение, будто и раньше видел ее где-то.

    После каждой мерки, лопарка затягивала на жиле узелок. Присев на колени, она взяла его ступню. Аверкий плюхнулся седалищем на ложе, поедая ее неспокойным взглядом. Измерив ногу, девка неожиданно уставила на него светлые глаза, лукаво улыбнулась.

    — Ты?! — ошарашило Палицына. — Это ты?!

    Он протянул к ней руку, коснулся лица. Она, как кошка, потерлась щекой о пальцы.

    — Я думал, ты бесплотный дух, — еще не веря во встречу наяву, потрясенно проговорил Аверкий.

    — Как ты лежал с бесплотный дух? — хитро спросила нойда, поводя головой и разглядывая его, как в самый первый раз.

    — Я... — Ее простодушное любосластие совсем запутало Палицына. — Не знаю.

    — Помнишь, что обещать ты?

    — Что я обещал?

    — Отдать мне круглый желтый железо. Оно не твой, его родила моя земля, Саамеэдна. Я возьму, и у тебя все хорошо, больше нет беды.

    Аверкий оттолкнул девку. К сердцу и к горлу подступил гнев.

    — Ты ведьма, — резко бросил он. — Блазнишь меня своим колдовством, а я во Христа верую. Ничего тебе не отдам. Убирайся!

    Девка на карачках подползла ближе к ложу, глянула снизу вверх.

    — Нойда не блазнишь. Я знаю правда. Тебя будет опасность. Я помогу.

    — Опасность? — переспросил он презрительно. — Какая тут опасность. Один дурак был, да и тот не сумел убить, как грозился.

    — Обернись... туда. — Девка кивнула на угол клети.

    Аверкий, похолодев от тревожного чувства, с трудом двинул вдруг занемевшей шеей. И когда увидел, одеревенел уже весь. В темном углу, куда не падал свет из ближнего окна, стоял человек в синем камчатом зипуне, подпоясанный серебряным наборным поясом старинной выделки. В волосах у него сединой белела старость, а на горле под короткой бородой багровела широкая полоса.

    — Отдай ей, что она хочет, — с тихой мукой в голосе сказал он.

    Аверкий, сглатывая страх, не смог вымолвить ответ.

    — Не узнал, что ли? Дед я твой, Афанасий Палицын. Вишь, — он повел ладонью по шее, — как оно. Этой самой цепью... А ты добром отдай. Она все равно возьмет, хоть лихом.

    — Откуда ты?.. — выдавил Аверкий.

    — Оттуда. Горячо там. Устал как собака, спасу нет. Хоть на чуть отпустило, и то... А ты не мешкай, ежели не хочешь за мной вослед. Царь по твою душу уже послал своих гончих, скоро будут.

    — Как послал?.. — По виску ползла холодная капля пота.

    — Скорым изгоном послал. Бачурины на тебя наклепали, и старосты колмогорские подписи поставили на поклепной грамоте. Донесли, будто ты под хмелем у них в дому изменное намеренье высказывал... Бежать-то в Литву не передумал?

    — Откуда ж они... Да не был я у них в дому-то! — Аверкия трясло от ярости, загнанной глубоко внутрь ледяным страхом.

    — Еще человек, от царя посланный, на Соловецкий остров поспешает. Велено ему обыск делать, не было ли у тебя и монахов сговора со свейскими людьми, что на кораблях приходили. В помощь ему станет дыба, на которую тебя подвесят... А ты не жди. Хотел от царя бежать — беги. Немцам серебра дай, на корабль к ним сядешь. Через три моря в Литву доберешься... Прощай.

    Дед Афанасий отступил на шаг и пропал в стене.

    Девка тронула оцепенелого Аверкия. Он вздрогнул.

    — Ведьма! Зачем ты это сделала?

    — Ты поверил, если бы я сказала, а не он?

    Палицын сжал зубы и зверем глядел на нее.

    — Он не все говорил. — Нойда положила подбородок ему на колено. — Чудь идет в нагон на Трифона. Большой нагон. Их лодки у Инариярви, скоро выйдут на Паэсйок. Они идут убивать и пленить рууш, будет кровь и огонь, много добычи для чуди.

    — Откуда знаешь?! — Он схватил ее за жидкую косу.

    — Нойда всегда знаешь. — Она смотрела так преданно, по-собачьи, что он не усомнился. Отпустил ее. — Я помогу тебя. Спрячу от слуг твоего царя, и не найдут никогда. Или с тобой прогоню чудь. Ты побьешь их... За это отдашь мне мое. Желтый железо.

    Аверкий отстранил девку и тяжело поднялся, как во хмелю.

    — Думать буду. Уходи.

    — Приду завтра, — обещала нойда.

    
9

    
Палицын спрыгнул с высокого камня в подножии каменного увала. Сверху, как с дозорной башни, далеко просматривалась пазрецкая глушь: река и гремящий порог, дальние сопки позади лесов, скала, перегородившая ниже песчаный берег, ельники, лиственные рощи, каменные взгромождения. И неожиданно — церковный сруб с шатровым верхом среди расступившегося векового сосняка. Борисоглебская церковь, поставленная Трифоном, пустовала — служили в ней с осени до конца зимы, когда лопари жили в зимних погостах, а летом по редким праздникам.

    Весть о свеях подтвердилась. Пока Палицын думал и медлил, ее примчал в монастырь на оленях лопский охотник, видевший длинные свейские лодки у берегов большого озера Инариярви. Время раздумий миновало, решение вызрело. Палицын собрал своих людей. С мурманскими охочими вышло семь десятков. Монастырь дал карбасы, на них прошли из Печенгской губы в устье Паз-реки. Пешим ходом по берегу волокли две версты пушки, несли на себе снаряжение.

    Место, лучше которого не придумаешь для засады, подсказал Трифон. Пазрецкий порог-падун был преградой, обходили его всегда берегом. С лодками на волоке, безоружные, не ждущие опасности, свеи будут беззащитны, как дети, против пушек, заряженных дробом, стрелецких пищалей и луков охотников. Пушки и стрельцы надежно скрыты в елях, ракитниках, меж валунов. Внезапный огнепал как гром в чистом небе посеет среди врага страх, сутолоку, обратит в бегство. Охотники выйдут свеям в лоб и в тыл, будут добивать.

    Если только кто-нибудь не предупредит их о засаде...

    Скоро они появятся. К вечерним теням или наутро — Аверкий знал наверняка, нойда нашла способ сообщить. Он кликнул холопа, распорядился. Подозвал Ивана Ногавицу, пушкаря Кирика Ратмана, еще двух стрельцов. Отдал указания и старшим вместо себя назначил Ногавицу. Коротко изложил свое намеренье — пойти на дальнюю сопку, с высоты высмотреть свейскую рать, чтоб быть готовыми наверняка. Оттуда, пока свей далеко, подаст знак огнем.

    Ногавица хмуро не согласился.

    — Зачем тебе самому идти, Аверкий Иваныч? Отправь меня или Гришку, а то обоих. Засиделись тут, ноги размять.

    Палицын повторил приказ.

    — Ну хоть один не иди, с собой кого возьми!

    Аверкий возразил, что идет не один, а с холопом. Ногавица в запале бросил шапку оземь.

    — Что хошь делай, Аверкий Иваныч, а я с тобой пойду.

    — Ты останешься, — холодно осадил его Палицын. Затем, подумав, кивнул Яшке Замятне: — Ты пойдешь.

    До сопки было версты четыре. Споро шагали втроем по открытым мхам и луговинам, сквозь сосенные перелески и березняки, через поросшие лишайником скалы. Иногда, теряя в лесу направление, выходили к реке и снова заглублялись.

    — А ну как свеи-то наш огненный знак тоже заметят? — осенило в пути Яшку.

    — За лопинов примут, — угрюмо отозвался Спирька. Ему это путешествие тоже не нравилось.

    У подножия сопки, укрытого редким лесом, Палицын остановился. Спирька развел костер, распотрошил подстреленного утром зайца. Замятня, повеселев от запаха жареного мяса, рассказывал стрелецкие байки. Аверкию было неспокойно на душе. Он уходил, возвращался, бросал в ствол березы нож, топтал подлесок и молчал. Спирька поглядывал на него, сопел, но тоже ничего не говорил. Замятня старался за троих.

    Оказавшись позади сидящего в траве стрельца, Палицын быстро подошел и ударил рукоятью ножа по височной кости. Замятня без звука опрокинулся навзничь. Аверкий стоял над ним, словно в растерянности. Подошедший Спирька нащупал на Яшкиной шее жилу.

    — Живой покуда. — Он глянул вопросительно.

    — Что смотришь, прикончи! — яро крикнул Палицын.

    Холоп подхватил брошенный ему нож, но докончить дело не решался. Рука подрагивала то над сердцем, то над горлом.

    — Не в помочь вам Бог, христьяне!

    Спирька с испугу выронил нож. Аверкий порывисто шагнул вперед, схватясь за саблю. Из-за раздвоенной сосны выступил, хромая, сморщенный старичок в ветхом монашьем подряснике и с палкой-посохом в руке.

    — Ты откуда такой, отец? — Спирька стыдливо толкал ногой в траве нож — с глаз долой.

    — При церкве обитаю, при Борисе и Глебе. В монастыре Гаврилом рекут, но ты, — чернец кивнул воинскому голове, — зови Скрябой. Одного мы с тобой духа.

    — Врешь! — разозлился Палицын. — Церковь пуста стоит, никого при ней нет, я сам проверил!

    — От, знать, хорошо в землю зарылся, — довольный, сказал монах, — коли ты мою нору не приметил... А я гляжу, ты, служба, делом занят. Только помогать-то тебе не стану.

    — Да кто б твоей помощи просил, старик! Сидел бы в своей норе, зачем вылез?! — Аверкия душила бессильная злоба пополам с обидой. — Зачем нос свой суешь, куда не просят?

    — А ты сабелькой-то меня располосуй, — бесстрашно и будто даже снисходительно предложил чернец, — авось, полегчает.

    Палицын обмер, представив, что и впрямь придется это сделать. Ладонь безвольно сползла с рукояти сабли.

    — Ты сам-то посуди, служба, — продолжил монах, видя, что Аверкию нечего ответить. — Как я Трифону в глаза смотреть буду, когда родню его, пускай дальную, не уберегу? Два раза его предавал. В третий не могу... А ты что ж за небывальщину задумал? Деду твоему, Афанасию Палицыну, такое в голову б не пришло. А был он человек немилостивый.

    — Почему знаешь, что Афанасий Палицын мой дед? — пересохшим горлом выдавил Аверкий.

    — Похож ты на него. Он молодым точь-в-точь такой был.

    Чернец нашел в траве кочку и, сильно налегая телом на посох, уселся. Одну ногу вытянул — из-под подрясника показался деревянный копыль.

    — Давай-ка сядем, покумекаем, как твою беду вылечить... А ты что стоишь, разиня? — прикрикнул он на Спирьку. — Заяц-то у тебя горелый ускачет!

    Холоп, плеснув руками, побежал к костру. Аверкий садиться не стал — так и стоял против старика.

    — Царь тебя на доброе дело послал, — заговорил монах, — защиту людям держать и строить. А ты хочешь добро на зло переменить.

    — Не я переменил, — с горькой досадой возразил Палицын. — Свору, с цепи спущенную, кто по моему следу пустил?

    — Вот я всю жизнь от государева суда бегаю. А лучше б мне было, думаю, перед земным судом встать, тогда б не страшился теперь Божьего суда. Ты ж, коли не знаешь за собой большого греха и казнь безвинно потерпишь — не хули за то ни царя, ни псаря. Чего Бог не изволит, того человек не совершит. Им свое воздастся, тебе — свое... Да еще, авось, оправдаешься перед царским судом, если сейчас горячку не напорешь.

    — А не нужны мне больше оправдания от царя-злодея и его псов, — в простоте заявил государев опричник. — Не хочу более русскую кровь лить.

    — Там-то, куда бежишь, крови не меньше льют, — вздохнул старый отшельник. — Расспроси-ка голанских и аглицких немцев. А ты себе чистую совесть хочешь купить жизнью твоих людей, которых оставил у падуна. Еще и той кровью, которую свеи возьмут с монастыря, с работного люда. Ты за всю царскую службу столько не загубишь, как здесь.

    — Зачем лжешь, отец? — поугрюмел Палицын. — Я лишь предупрежу свеев о засаде. Они повернут обратно, и я уйду с ними. Не будет крови.

    — Не я лгу, а ты себе. Свей тебя понудят вести их в спину твоим засадным. А ты как хотел? Измена без крови не совершается.

    — Что ж мне делать? — потерянно спросил Аверкий. — Вернуться нельзя, путь сам себе отрезал. — Он кивнул на бесчувственного стрельца.

    — Что делать-то? Вот уж неслыханная задача. — Монах неуклюже поднялся. — Скоро свеи придут. Встань против них! У нас с ними долгий спор, издавна идет. Разгорись на люторов гневом — зачем они ходят к нам, топчут православную землю и дань с нее берут? Дай отпор ворогам, чтоб даже не грезили русской добычей.

    Старик и сам разгорелся от собственных слов: взгляд запылал, палку в руке перехватил как саблю. Палицын подумал, что в давние годы чернец был лихим воином.

    Монах захромал к распростертому на земле Яшке Замятне. Осторожно потыкал ему в грудь посохом. Стрелец, застонав, открыл глаза. К нему тотчас кинулся Спирька, подхватил под мышки, привалил спиной к дереву. Яшка ощупал вспухший висок.

    — Ты уж, парень, прости меня, старого жихаря, Христа ради, — наклонился над ним монах. — За разбойников вас принял. В тебя каменюкой запустил.

    Яшка слушал его в осоловелом недоумении. Первый раз в жизни ему повстречался чернец, метко бросающийся камнями в государевых служильцев. А старичок-то с виду неказистый, сухонький.

    
* * *

    
Робкий стук в дверь оторвал Трифона от чтения. Кто бы мог быть? Иноки не стучат, а сообщают о себе молитвой. Работным в келью настоятеля приходить не благословляется. Разве богомолец какой с насущной нуждой? Стук опять раздался, настойчивей.

    — Назовись, перекрестись и входи! — крикнул Трифон.

    Его внушение осталось без ответа, а стук перешел в поскребыванье. Пришлось открыть самому и остолбенеть на пороге.

    Она что-то сказала, но Трифон не расслышал — в ушах зашумела кровь. Руки, никогда не трясшиеся, задрожали, и в ногах разлилась слабость.

    — Елена!..

    В это нельзя было поверить. И, слава Богу, не понадобилось верить. Но не было это и наваждением. Девица была из плоти и крови, со стыдливым румянцем во всю щеку, в суконной однорядке внакидку. Голова плотно покрыта серым платом. Слишком юна для мужней женки, а девичьей косы не видно — спрятала.

    — Настасьей крещена, отче, — проговорила она, потупясь. — Благослови поделиться своей бедой.

    Трифон все еще не мог опомниться. Пробужденная память нахлынула речным паводком, затопила ум и душу. Такое сходство — разве бывает оно случайным?

    — Как же ты, дитя несмышленое, попала сюда? — совладав с собой, он напустил нужной строгости. — Не знаешь, что девицам и женкам ходу в обители дальше церкви нет, дабы не было соблазна инокам? Кто пустил тебя к кельям?

    — Знаю, отче, — тихо повинилась Настасья. — Никто меня не пустил. Сама прошла, а никто и не остановил. Беда у меня, позволь высказать. — Девица обронила по щеке слезу.

    — Ну Христос с тобой. Пойдем в храм, там и выскажешь, и поплачешь.

    В церкви он увел ее в придел, пахнущий свежей сосновой смолой и ладаном, велел приложиться к образу на аналое.

    — Теперь сказывай. А прежде назовись. Лик твой смутителен мне. Будто отжившее воскресло... память плотью оделась. Потому и назвал тебя в оторопи чужим именем.

    — Я дочь боярского сына Михайлы Истратова. Из Новгорода мы, беглые. — Девица зарделась от стыдного признания. — От царской страшной воли беглые. Боле никого из отцова рода не осталось, одни мы с батюшкой уцелели. В Коле нашли прибежище. Сперва у купца сердобольного, потом на немецком дворе. Батюшка по торговым делам у них служить стал... Для него это униженье, но ради меня смиряется. Говорит, замуж тебя, Настена, выдам и подамся в низовские казаки, в вольные степи...

    — А как деда и прадеда твоих по истратовскому роду звали?

    Девушку напугало странное выражение на лице монаха.

    — Акинфий и дед Лука Акинфич.

    — Акинфий Истратов! — Старец направил затуманившийся взор в сторону. Настасья, робко глядя, побоялась встрять в его думы. Трифон вскоре сам продолжил разговор: — Не твой ли родитель в амбаре у нас под стражей томится?

    — Он, отче, он. Люди-то бают, будто хотел погубить московского воеводу, а я тому не верю. Какая его истинная вина, не ведаю. И что с батюшкой будет? — Слезы лились уже потоком.

    — Дитя, дитя, — вздохнул Трифон. — Неверие твое в родителеву вину тут не поможет. А каков суд ему будет, это голове решать, Палицыну. Поговорю с ним, когда из ратного похода вернется. Тебе знать дам. Живешь-то где?

    — В немецком гостином доме, за торговыми пристанями.

    — Не обидят тебя там?

    — Нет, что ты, отче. — Девица пуще раскраснелась, слезы высохли. — Батюшка ведь меня сосватал за немца, который их торговлю всю на Мурмане правит. За господина Салингина. Он нынче в Коле или может, еще где, а осенью обещался здесь быть. Меня на корабль возьмет и увезет женой в свою немецкую сторону.

    Настена украдкой всхлипнула.

    — Это как так увезет?! Немец люторской веры — православную девицу в жены возьмет? — Трифон негодующе свел седые брови на переносье. — Да как твой несчастный родитель и додумался до такого срама?! Родную дочь беззаконной невенчанной женой немцу отдать! Да не женой — прелюбодейкой!

    — Немцы добры к нам, — чуть слышно пролепетала девица. — Кров дали, службу батюшке...

    — А он, значит, тобой с ними расплатиться хочет! — немилосердно пригвоздил Трифон. — Ты сама-то — хочешь ли, чтоб такое лихо над твоей душой учинилось?

    Настасья так низко опустила голову, что он едва расслышал:

    — Нет. Только на батюшку больно смотреть. Ведь он ради меня...

    — Уже слышал, что ради тебя, — махнул Трифон. — Дурно же он о тебе думает... Ну да вот что. Нет худа без добра. Ты покуда иди. Молись! А я тебя в обиду не дам. Знаю я этого немца Салингена. Если добром от тебя не отступится...

    Не договорив, Трифон порывисто пошел из церкви.
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Звонили колокола на монастырской звоннице. Была в этом перезвоне радость от победы над разбойными свеями, и тревога от того, что впредь повадятся волки ходить по овцы. Война далеко, в Ливонии, однако аукается аж на Мурмане, и конца-краю той войне нет. Работный люд с пущим усердием теперь стучал топорами, вылавливал из реки лес, тесал бревна, укладывал первые венцы крепостных башен.

    В засаде на Паз-реке как задумано было, так и сделано. Пять свейских лодий остались на песчаном берегу волока. В шестую сложили более полусотни убитых и сожгли. Еще четыре длинные посудины с ошметками свейского отряда удрали обратно по реке. Из своих Палицын потерял двух охотников и боевого холопа. Возвращались, отягощенные добычей — оружием, двумя десятками пленных. В монастыре Аверкий тотчас опять снарядил людей на Паз-реку — довершить волок, забрать суда и брошенный свеями походный груз.

    После молебна, бани, пированья и множества других дел Палицын отправился к Трифону. С порога объявил:

    — Суди меня праведно, отче. Чуть не сгубил я умыслом твой монастырь со всеми погостами. Монаху Скрябе спасибо скажи, что не случилось этого.

    Трифон не стал вдаваться в дело.

    — Неисполненное намерение не во грех идет, а в победу. Я же тебя другим укорю. Отчего не передал мне словесное завещанье блаженного отца Феодорита? Про то, что он велел ставить в свое поминанье Успенскую церковь, отчего не сказал?

    — Запамятовал, — повинился Аверкий и встревожился: — С Соловца кто приплыл? Какие вести?

    — Феодорит приходил, — печально покачал головой Трифон. — Прощался со мной. Погребли его в каменном соловецком соборе.

    Аверкий, как выловленная рыба, беззвучно открывал и закрывал рот. Придя в себя, полез в кошель на поясе. Выложил на стол золотую гривну в бархатной тряпице.

    — Еще он велел, отче, отдать тебе это.

    Трифон развернул тряпицу. Мельком взглянул на гривну с цепью, снова накрыл бархатом и впился в него очами.

    — Легко отдаешь? Без сожаления?

    Аверкий лишь пожал плечами на странный вопрос.

    — Ворожейный амулет. Деда им сгубили. Мне не надобен. Зачем взял его с собой из дому, не знаю. Пусть бы сгорел в пожаре вместе со всем...

    — В огонь, — задумчиво покивал Трифон.

    Он позвал келейника, отдал бархатный сверток и наказал отнести в кузню, переплавить в слиток. Затем повел совсем другой разговор.

    — Рассказывал ли тебе отец или дядька его, чудовский келарь, про то, что Афанасий Палицын имел некогда невесту в Колмогорах, еще до твоей бабки?

    Аверкий таких семейных преданий не слыхал.

    — Она была дочь колмогорского боярского сына Акинфия Истратова. Я недолгое время служил под его началом. У этого Акинфия был еще сынок-младенец, поскребыш Лука. А тот Истратов, который у тебя под замком сидит, отпрыск Луки.

    — Уже не сидит, — оборвал игумена Палицын. — Выпустил я его. Велел впредь не дурить и от опричных подалее держаться. А родословие его мне ни к чему. Что было, то быльем поросло, чего не было, то небылицей стало.

    — Хорошо, что выпустил, — одобрил Трифон. — А дочь его, девицу, не видел ли? Как две капли воды на бабку похожа...

    — Мало ль здесь девиц, — Аверкий досадовал на игумена за ненужные речи, — всех не узришь. Да и на что мне? Жену, живьем сгоревшую, три месяца как в землю закопали...

    — Рабу Божью Федосью в алтаре и на панихидах поминаем. А девицу спасать надобно от жениха, отцом ей навязанного. Иноземцу люторской веры отдать родную кровь хочет.

    — Ну так я его заново под стражу возьму, чтоб девку не бесчестил. Могу и в Колмогоры отправить, к приказным. — Палицын не понимал, чего добивается своими намеками Трифон, и начинал закипать.

    — А девица сиротой жить будет?

    — Возьмет кто замуж. Родовой чести ей уж все равно не видать, за тяглеца пойдет, либо купчина просватает. Что ты от меня хочешь, старче?!

    Трифон ушел в молельный угол, постоял под иконами, но не в молитве, а в глубоком раздумье.

    — Конечно, годы назад не повернешь. И ты не Афанасий, и она не Алена Акинфиевна... Но если уж так сложилось, то и жениться на ней тебе!

    Аверкий, остолбенев, долго не находил слов. Наконец его прорвало:

    — Ты, отче, в свахи ли подался?!

    Он побежал вон из кельи, гневно хлопнул дверью.

    
* * *

    
Известие об убийстве кузнеца всполошило все печенгское население.

    Тревогу поднял подмастерье, обнаружив в кузне у раскаленного очага мертвое тело с торчащим в груди ножом. Тотчас дали знать игумену, послали за воинским головой. Подмастерье же провел первый сыск на месте и изложил Палицыну свои догадки: врагов у Акима Храпка не было, зато из кузницы пропал золотой амулет с цепью, присланный игуменом на переливку.

    — Точно ли пропал? Может, кузнец успел переплавить?

    — Я везде смотрел, — божился парень, — нету ни в тиглях, нигде.

    — А сам где был, когда его убивали? — холодно и недоверчиво вел допрос Палицын. — Может, ты и есть тать-душегуб?

    — Ей-богу не вру. — Парня перекосило. — Горододел Селиверст топоры заказывал, я плотнику нынче готовые отвозил, чтоб на топорища ставил.

    Аверкий склонился над трупом и осторожно извлек из тела нож — широкий охотничий клинок, на кожаной обмотке рукояти иглой выжжены рисунки.

    — Лопский, — определил подмастерье. Двое монастырских работников подтвердили: — Лопины так разрисовывают.

    Снова оглядев место разбоя, Палицын заметил блеск у ворот кузни. Он выковырнул втоптанное в землю серебряное украшение, показал монастырским.

    — Позавчерась девица приходила, — почесал в затылке помощник кузнеца, — просила выправить. Заклепки там были поломатые, на обеих серьгах. Аким-то по златокузни умелец был, выправил. А где ж вторая?

    Парная серьга не нашлась. Тем временем пришел игумен Трифон, принес вести: работники на мельнице видели, как со стороны кузни вдоль реки заполошно бежали две молодайки. Одна, лопарка, тянула за собой другую, русскую или поморку, а та с перепугу все норовила запнуться и упасть.

    — Имя той девицы, что приносила серьги? — Палицын обернулся к подмастерью.

    — Ист... — Парень икнул. — Истратова Настька. Отец ейный у немчинов торговым прикащиком.

    — Пришла забрать готовую работу и увидела убийцу, — озадаченно предположил игумен. — А лопарка?.. Испугались обе и побежали. Почему не кричали, не звали на помощь?

    — Потому что лопарка и убила, — уверенно сказал Аверкий. — Она украла гривну.

    — Я живу на Мурмане много лет. Никогда не слышал, чтоб лопарь убил человека из-за вещи или совершил татьбу.

    — Это не просто вещь, отче, — отчеканил Палицын. — Лопской ведьме нужна была гривна. Она боялась, что кузнец расплавит ее, и опередила, зарезав. Скорей всего, бросила нож с расстояния. Иначе он справился бы с ней.

    — А девица? — тревожился игумен. — Лопарка похитила ее? Несчастное дитя в большой опасности...

    — Вестимо, не на блинах с медом, — пробормотал Аверкий.

    В немецкий гостиный дом у Трифонова залива тотчас отправился на оленьей упряжке гонец. Палицын меж тем расспросил лопских людей, работавших при монастыре. Нойду по его описанию они не узнали, но посоветовали съездить в летний погост на другом берегу губы. Аверкий собрал стрельцов, взял двух лопарей в провожатые. Как только вернулся гонец с известием, что девица Истратова на немецкий двор не возвращалась, карбас с погоней отчалил.

    В лопском погосте Палицын напал на след девки-нойды. Ее признали, но говорили неохотно — чужая, пришлая из туломских тундр, жила на Печенге с начала солнечных ночей. Свою куваксу поставила за озером. Ее сразу стали бояться, потому что нойда исцелила ребенка, но попросила за это слишком много — трех оленей. Ей отдали одного, а после этого у оленей пошел падеж. Его не мог остановить даже кебун из погоста на Мотке. Когда умерло ровно десять раз по три оленя, падеж прекратился. Больше нойду ни о чем не просили. Но два дня назад приезжали из мотоцкого погоста. У них умер тот самый колдун, и никто не хотел его хоронить, даже сыновья. Живой он не всегда помогал, но делал много зла — портил людей и животных, а мертвым мог стать еще злее и еще больше вредить. Опасно даже везти его в гробу. А везти надо далеко, чтобы не нашел обратной дороги. Девка-нойда согласилась похоронить кебуна. Сколько она попросила за это, мотоцкие лопари не признались, но были все же довольны сделкой. А вчера видели, как она ехала за озеро на оленях с привязанным гробом. И потому всю ночь сильно боялись.

    — Если ты не боишься, — сказали Аверкию, — то можешь поехать за озеро и посмотреть.

    Палицыну бояться было нельзя. Он выпросил у лопарей оленьи упряжки и опаса-проводника. Олений поезд помчался в тундры.

    Кувакса, в которой жила нойда, стояла голая. Пожитки исчезли, очаг остыл, длинный загон для оленей опустел.

    
* * *

    
От долгого мельтешения тундр, однообразных, но расцвеченных красками осени, рябило в глазах. Кережка гладко скользила полозьями по траве и мхам, взлетала на кручах, ухала на выбоинах, подскакивала на камнях, от чего все переворачивалось внутри.

    Первые версты оленья райда неслась бешеным скоком. Настасья не могла пошевелиться не столько от веревок, привязавших ее до пояса к кережке, сколько от страха. Сидела, зажмурясь, и слушала свистящий храп оленей, мчавшихся рядом. Только однажды она отважилась выглянуть из своего наполовину крытого кожей возка и так близко увидела оленью морду, черные, горящие огнем глаза, разинутую пасть, в которой болтался кроваво-красный язык, что от испуга забилась глубже в возок. После этих бешеных верст сердце едва не оборвалось, когда райда внезапно встала, разогнавшиеся кережи одна за другой врезались в ноги оленей, те, храпя, отскакивали в стороны, дергая за собой кережи. Кое-как успокоясь, олени долго и жадно пили из ручья, а дальше двинулись мерной рысью. Их тяжелое, как у собак, дыхание да шорох полозьев, да повелительные вскрики лопарки, ведущей райду, были единственными и томительными звуками на долгом пути.

    Настасью кроме страха мучил голод. За весь день езды остановки делались только ради оленей, чтобы им напиться и пощипать траву. Лопарка даже не подходила к ней, а Настасья боялась позвать и безмолвно терпела. Лопарка была злая, жестокая, сильная. Настоящая ведьма. Она говорила по-русски, но ничего не объяснила — куда они едут, для чего ей пленница. Только для того, чтобы не выдала ее, не рассказала о виденном в кузне? Но у лопарки есть нож, и она умеет им убивать. От этой мысли Настасью пробирало колючим холодом, но еще хуже была догадка, что лопарка, спрятав ее в тундрах, сделает своей рабыней.

    Настасья надеялась, что хотя бы к ночи лопарка распряжет оленей и отвяжет ее от кережки. Но та и не собиралась щадить пленницу. Ведьма лишь перепрягла оленей, поставив в упряжи других, а сильно уставших ездовых привязала в хвосте райды. Путь в сумерках продолжился, но ехали все же медленнее. На первой открытой кережке сидела сама лопарка, за ней второй олень вез гробовую колоду с мертвецом. Третий тянул Настасьин возок. Она видела перед собой круп животного и его рога — олень закрывал ей гроб, но все равно мертвец, ехавший впереди, добавлял страху.

    Девушка пыталась молиться, однако тряска сбивала, мысли тревожно перепрыгивали на отца, на разговор с игуменом Трифоном, на постылого немецкого жениха. Может быть, теперь уже не будет никакого жениха, но из одной беды она попадет в другую, горшую.

    Райда снова остановилась. Прозрачные из-за остатков дневного света сумерки окутывали Настасью холодом. Тундры накрыло редким звездным решетом. Далеко где-то кричала ночная птица. Олени испуганно всхрапывали и дергали упряжи. Кережка Настасьи встала так, что ей были видны две передние, с лопаркой и мертвецом. Сперва она услышала злой, властный крик обернувшейся ведьмы. Возглас был непонятен. Кому же она кричит? — подумала Настасья и тут увидела темную фигуру на гробовой кережке, как будто там сидел человек. Расширившимися от ужаса глазами она смотрела, как этот сидящий, послушный приказу лопарки, медленно лег на спину.

    Олени продолжили бег. Но не успела Настасья опомниться от страха и убедить себя, будто ей почудилось нечто в полутьме, как поезд опять встал, и так резко, что снова изогнулся. Животные храпели со свистом громче прежнего. Над тундрами вставало лунное зарево, и в его бледном сиянии она отчетливо разглядела вновь поднявшегося в гробу мертвеца. Лопарка соскочила со своей кережки и метнулась к нему. В руке у нее блеснуло лезвие ножа, которым она пригрозила покойнику. Ведьма и в этот раз крикнула что-то. Настасья, едва не лишаясь чувств, вдруг догадалась, что лопарка велит мертвому лежать и он покоряется ей.

    Сама догадка эта была не менее ужасной, чем оживающий покойник.

    Райда тронулась. На этот раз ехали долго. Настасья, дрожа от озноба, ничего уже не замечала — ни путевой тряски, ни времени, только думала о том, что попала в руки страшной лопарской колдуньи-нойды. Когда кережка снова толкнулась в ноги вставшего оленя, девушка обмерла и с зажмуренными глазами, с колотящимся сердцем ждала, что лопарка опять закричит. Однако ведьма неожиданно объявилась возле нее. В свете поднявшегося на небо месяца она разрезала веревки, удерживавшие Настасью, и рывком помогла ей встать с кережки. Занемевшие ноги слушались плохо, пленница без сил опустилась в траву. Лопарка освободила ей связанные руки. Пока девушка приходила в себя и терла запястья, нойда выпрягла оленей, везших гроб и Настасью. Пустой возок привязала к своей кережке.

    — Мы поедем дальше без него? — глядя на гроб, пролепетала Настасья в слабой надежде избавиться от ночного ужаса.

    — Дальше побегу одна, — сказала нойда, вновь подойдя. — Погоня мало близко. А ты сиди, жди. Он скоро опять хочет встать. Ты не беги в тундра, яммий все равно догонит. Он слышит теплую кровь. Теперь у него железны зубы, потому что видел мой нож. Которые в погоне пускай сами хоронят.

    Лопарка зашагала к оленям.

    — Постой! — жалобно позвала Настасья, сотрясаясь от холода и жути. — Тебе совсем не жаль меня? Не оставляй меня с ним. Я заплачу тебе серебром. Вот, возьми!

    Пленница протянула нойде серьгу, которую с утра, от самой монастырской кузни сжимала в ладони. Лопарка подержала украшение, затем бросила Настасье.

    — Я забрала что нужно. Твое серебро нет. Ты оставайся. Яммий не побежит за мной, пойдет к тебе.

    Ведьма села на кережку, намотала на руку вожжу, ударила оленя гибкой палкой, и вся райда понеслась прочь. Бывшая пленница осталась сидеть в траве, обливаясь горючими слезами.

    Топот оленьего поезда быстро затихал вдали. Месяц шествовал по небу, озаряя тундры голубоватым неживым сиянием. Настасья, косясь на гроб и упираясь в землю руками, медленно, стараясь не шелестеть травой, отползала на коленях. Встать она не решалась — вдруг мертвец увидит ее? Нужно лишь дождаться зари. С первыми лучами солнца всякая нежить теряет силу. Надо посидеть тихо и даже не плакать.

    Она вспомнила о молитве и принялась с жаром мысленно взывать к Богородице. Но слова запнулись друг о дружку. Настасья сжалась, увидев, как поднимается из гроба мертвец. Она невольно закричала и тут же зажала себе рот, оцепенела в ледяном страхе. Мертвый лопский колдун встал на кережке во весь рост, медленно повел из стороны в сторону головой, то ли осматриваясь, то ли принюхиваясь. Затем перешагнул через край гроба и направился к Настасье.

    Не помня себя, она вскочила и с визгом побежала на непослушных ногах. Лопский навь догонял ее, она слышала его быстрые шаги позади и негромкий железный скрежет. Настасья споткнулась о траву, упала. Но прежде чем закрыть голову руками, успела увидеть блеск во рту ощерившегося мертвеца и быструю огромную тень, метнувшуюся наперерез ему.

    Уткнувшись лицом в землю, она слышала медвежий рев и глухие удары. Затем издали донесся собачий лай вперемешку с человечьими криками, и Настасья впала в обморок...

    Сквозь пелену бесчувствия в сознание пробивались какие-то слова, крики, топот. Раскрыв глаза, она увидела склонившегося над ней человека в русском воинском кафтане. Он был замечательный в этой полной ужасов ночи. Настасья сразу поняла, что бояться больше не нужно, да и нечего. Неподалеку горел костер, там были еще люди, громко дышали пересохшими глотками олени.

    — А медведь?! — внезапно с тревогой вспомнила она.

    — Собаки вспугнули этого людоеда. Тебя он не тронул, а покойника вынул из гроба и подрал... Ты — Настасья?

    Девушка кивнула и села в траве.

    — Собаки не могли его испугать. Он мертвого колдуна не испугался, а тот из гроба встал и... — Настасья разрыдалась, упав лицом на грудь своего спасителя.

    Аверкий нерешительно положил ладонь ей на голову, погладил встрепанные волосы. Он думал о том, что брошенной в ночной тундре юной девице примерещился смертный ужас — и немудрено, когда рядом к тому же гроб с мертвым лопским колдуном, а вокруг бродит медведь.

    — А где собаки? — Девушка перестала вздрагивать от слез и стыдливо отстранилась.

    — Гонят ведьму и душегубицу. Лопские собаки хорошо берут след. Она не уйдет, мои стрельцы схватят ее и привезут. Сильно она напугала тебя?

    Настасья потупилась и храбро покачала головой, отвергая ушедшие страхи. Аверкий сам не замечал, как пристально и с улыбкой рассматривает девицу.

    Оба вдруг ощутили запах горелого мяса. Палицын посмотрел, что делается у костра, и сорвался с места.

    — Какого лешего?! — налетел он на двух лопарей, сидевших у огня.

    Между ними лежал мертвец, располосованный медвежьими когтями и засунутый голыми ногами в костер.

    — Надо яммию пятки жарить, чтоб ходить не мог, — невозмутимо объяснила крещеная лопь. — Потом положить носом в землю, накрыть кересью и навалить камни. Тогда не будет вставать.

    — Талла хорошо порвал яммия, однако мало. Таллу послал Трифон.

    — Медведя? — озадаченно переспросил Палицын.

    — Этот медведь один раз пришел в маныстарь, залез в хлебню и портил тесто. Трифон его наказал, высек таллу. Талла стал послушный Трифону...

    Ночь неспешно катилась к рассвету. Монастырские лопари безмятежно поджаривали мертвого колдуна. Стрелец Гришка Черлень храпел, как бегущий олень. У другого костра, поодаль, воинский голова Палицын сторожил девичий бессонный покой, что-то тихо и не очень связно рассказывая.

    Под утро вернулась погоня из четверых стрельцов, лопаря-опаса и виновато поскуливающих собак. След нойды привел их к речке, лежавшей поперек пути, и там оборвался.
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Осень на Печенге наступала стремительно. Разномастные птичьи стада покинули береговые скалы. Мглистое небо завешивало пеленой дождя морскую губу, которую все чаще лохматил и вздыбливал северный ветер. Причалы в Трифоновом заливе опустели, торговое поселение безлюдело: иноземцы уплыли в свою сторону, работный люд потянулся в Колу, монастырские возвращались на Княжуху и в погосты, ставленные Трифоновой обителью по берегам Варяжского залива.

    Оставались только редкие немецкие купцы, решившиеся зимовать на Печенге для обустройства своих торговых дел.

    В один из дождливых дней с карбаса у причала сошел человек, с головой укрытый кожаным плащом. По размокшим грязям он дошагал до немецкого гостиного дома и забарабанил кулаком в дверь. Слуга из русских впустил его, провел на второй ярус хором, к жилым клетям, которые занимал прикащик Истратов.

    — Ну, здоров будь, Михайло Лукич. Принимай, что ли, гостя.

    Воинский голова Палицын сбросил мокрый плащ на руки слуге и перешагнул через порог.

    — Не ожидал, — сумрачно проговорил хозяин, придя в себя от изумления. — Проходи, коли пришел.

    Усевшись в разных концах горницы, они настороженно и неприветливо изучали друг друга.

    — Ну так вот, Михайло Лукич, — хмуро заговорил Аверкий. — Зла я тебе никакого не сделал и впредь не сделаю. А что до твоей вражды ко мне, так это пустое. Крови твоей родни на мне нет. Да и не такой я злодей, как ты себе мнишь. А пришел я просить отдать за меня твою дочь, Настасью Михайловну...

    Истратов поднялся с лавки, вспыхнув лицом и взором.

    — Вижу, ты не в своем уме, господин Палицын. Спаси тебя Бог, конечно, за дочь, что вырвал ее из рук лопской ведьмы. Но в жены Настену тебе отдать?.. Единственную дочь, которую от кромешного зверья уберег... тебе, опричному разбойнику!..

    Аверкий тоже уязвленно вскочил.

    — А за немца-еретика, торгового мужика — лучше?! Чтоб там, в немцах, душу свою погубила?! Нет на Руси такого закона — девиц за иноверцев отдавать. Сам разбойником станешь, если сотворишь такое дело!

    — Неужто так люба тебе моя дочь? — усмехнулся Истратов, садясь. — Приданого-то за ней ни полушки нету. И позору не боишься? Кто я при тебе буду — приживал безвестный? Тяглец посадский или казак беспортошный? Немцы меня при таком повороте погонят, а служилая честь нынче не про нас, беглых. Поруха и твоей чести будет, что жену неведомого рода взял.

    — Вдовый я, — сказал Аверкий, тоже успокоясь. — Не тот разряд, чтоб родню жены себе по вкусу подбирать. К тому ж... и ей благостного житья обещать не могу. Опричных царский топор так же ласкает, как земских. Сам, может, под государевым гневом хожу.

    — Это как так — может? — насторожился Истратов.

    — Слух сюда доходил, — туманно выразился Палицын. — Верю, что ложный, раз доныне не подтвердился. Но обещать твердо, что впредь от царской опалы уберегусь, не могу. Уповаю лишь на Божью милость.

    — Вот как... — Истратов задумчиво пустил пятерню в бороду.

    Аверкий ждал, пока не истощилось молодое терпение.

    — Ну так что ответишь, Михайло Лукич?

    Истратов не успел ничего ответить. Дверь в горницу сотряслась от стука и распахнулась. На пороге стоял немец Салинген, в том же немецком платье и сапогах-бахилах, с той же любезностью на лице — точно такой, каким предстал перед Палицыным на Соловецком острове. Только теперь вместо любезного сочувствия он источал любезное и улыбчивое оживление.

    — Вот я, господин Истратов, как договариваться, к осень. — Иноземец слегка поклонился, махнув снятой шляпой. — Каптейн Палитсен! Какой приятный встреч с весьма храбрый человек!

    Истратов радушно — как показалось Аверкию, с намеренно преувеличенной радостью — пошел навстречу немцу, усадил на скамью за стол. Слуга принес две бутыли вина, блюдо заморских колбасок и три оловянных кубка. Салинген сам разлил вино.

    — За наш прекрасный встреч!

    Когда все трое допили, он, закусывая колбаской, принялся увлеченно рассказывать о своих похождениях. Как добирался до Вологды со стрельцом Петром Щетиной, которого к государеву двору с известием о свейских кораблях в море снарядил Палицын. Как в Вологде его, иноземца, не подпустили к речной верфи, где стоят большие корабли, построенные по указу царя Ивана. Как туда же, в Вологду, прибыл государев человек Семен Лупандин с двумя подьячими и учинил строгий допрос стрельцу Щетине, а затем и самому Салингену. Оказалось, что царю Ивану уже известно о приходе немецких кораблей к Соловецкому острову и Лупандин был отправлен проводить розыск, для чего те приплывали и не было ли которой измены, сговора с немцами среди поморских людей.

    — От кого царь узнал о свейских кораблях? — напрягся Палицын. — Кто Щетину опередил?

    — Это я не знать, господин каптейн. Но думать... — Салинген вздел кверху длинный палец, — меня обхитрить прикащик Баженин. Он тоже видеть в Мальмюс то письмо, которое я показывать тебе. Тот бродяга, который мне принести письмо, он служить на купцы Строганов. Они опередить меня, не дать увидеть московский царь. — Иноземец разочарованно вздохнул и налил еще вина. — Каптейн Лупандин не пустить меня к царь, отобрать письмо и свирепо спрашивать. Я ехать с ним под стража в Колмогор и Соловецкий остров.

    Салинген поставил пустой кубок и хлопнул себя по лбу.

    — Чуть не забывать! Инглиш джентльмен Гилмор, который служить Москоу компани и писать то письмо... Он погибнуть. Очень внезапно. — Рассказчик возвел очи горе. — Его найти мертвый на пристань у Николовский монастырь, прямо против гавань Святой Николаус на Розовый остров, где двор Москоу компани. Его злодейски кто-то убить. — Голландец осекся. — Что ты смотреть так на меня, господин каптейн? Ты думать, я его убить? Это не есть так! У меня такой же причина убить Гилмор, как у прикащик Баженин и у тебя. И еще у кое-кто. Даже у царь Иван!

    Разговор он все же решил сменить.

    — Господин Истратов, я гореть нетерпений исполнить наш договор и видеть снова моя невеста.

    Аверкий одарил немца испепеляющим взором. Истратов нахмуренно кликнул слугу и велел звать Настасью Михайловну.

    Войдя, девица маково зарделась, встала смиренно, опустив глаза.

    — Вот твой жених, Настасья... — веско произнес отец. Палицын уже готов был немедленно объявить немцу, что берет его под стражу за беззаконие. — ...Которого из двух выберешь, тот и будет, — довершил Истратов. — Один из псов опричных, да сам царского гнева опасается. Другой увезет тебя к иноверцам, и более не увидишь родной земли, не найдешь там себе попа русского...

    Голландец в недоуменном возмущении переводил взор с одного на другого.

    — Как это понимать?..

    — Подожди, господин Салинген. Отвечай, дочь. Кто тебе более по сердцу? Если этот, московский, то помни, среди каких зол будешь жить: казней изуверских, опричного беснования. Может, и с мужа твоего живьем кожу снимут, а тебя на похотные утехи кромешникам отдадут...

    Настасья бросилась к отцу, упала на колени и стала покрывать мокрыми от слез поцелуями его руку.

    — Батюшка! Тело погубят, а душу-то не смогут!

    — Выбрала, значит, — горько промолвил Истратов.

    — Не стращай напрасно дочь, Михайло Лукич, — укорил его Палицын, сам светясь, как новая серебряная копейка.

    — Хоть люб он тебе? — спросил отец у дочери, взяв ее за подбородок. — Ишь, очи-то сияют. Люб, знать.

    Салинген оскорбленно поднялся.

    — Это есть коварно, господин Истратов! Мы договариваться, и я свой договор держать. Я этого так не оставить! Я потребуй вернуть мне все до последний грош, который я потратить за год на вас двух!

    Бывший боярский сын уставился на немца, наливаясь изумленной яростью.

    — Вон!! — Салинген, отброшенный к двери этим ревом, не стал возражать. — Мужичье торговое! — вслед ему рявкнул Истратов, затем грузно опустился на лавку и растерянно посмотрел на Аверкия.

    — Нынче же переезжайте в монастырскую гостиницу, — как о решенном деле сказал Палицын.

    — Теперь мы в полной твоей воле...

    Настасья в слезах обнимала отца, бессильно поникшего.

    
* * *

    
Олений поезд, звеня колокольцами, мчался по жухлым травам, припорошенным снегом, вдоль берега стылой Печенги. На передних санях дружка жениха Ванька Ногавица горланил ухарскую песню. Прочие стрельцы-поезжане, катившие позади новобрачных, разноголосо подтягивали.

    Для молодых загодя соорудили особые сани — широкую лопскую волокушу на полозьях оснастили высоким задником, боковинами и скамейкой, покрыли оленьими мехами. Среди низких лопарских чунок возок смотрелся как трон с венчанными супругами. Аверкий в алом кафтане, зеленых сафьянных сапогах и бобровой шапке держал Настасьину руку в расшитой узорами рукавице и иногда взглядывал на ее румянец во всю щеку. Казалось, обоих ошеломило все произошедшее — и то, что еще будет происходить, только добавит им счастливой оторопи друг перед дружкой.

    Венчание совершилось в церкви Бориса и Глеба на Паз-реке. Пока Аверкий вел жену от крыльца к саням и на обоих сыпали хлебные зерна, он гадал, как все это могло случиться. Выступая в поход весной, прощался с одной женой, а в предзимье ведет из-под венца другую. Весенняя тяжесть на сердце, когда оставлял блажную Федосью с нерожденным дитем, разрешилась летней лютой горестью и желанием бежать без оглядки — от царя, от себя, вон с Руси, в чужую Литву. А беда-то упрямо расцвела тихой и сдержанной осенней радостью, напророченной святым старцем на Соловецком острове.

    Принял Господь его покаяние? Одарил щедро взамен отнятого прежнего. Теперь только беречь дар, хранить усвоенное, не терять познанное.

    Свадебный поезд весело летел по-над Печенгской седой губой, приближаясь к монастырю. Уже слышен был стук топоров на строящейся крепости, и сама она вырастала из-за плоской горки, будто поднималась из-под земли, как богатырь в сказке. Полностью, до кровель, были сложены несколько башен, прирастали венцами стенные срубы. Крепость на порубежье, ключ и замок от русских государевых вотчин на Мурмане, камень в глазу свеев, норвегов, датских немцев...

    Перед воротной башней свадьбу встречал сам Трифон. Поезд остановился, Аверкий спрыгнул с саней и помог сойти Настасье, закутал ее крепче в песцовую шубу. Рука об руку пошли к игумену. Позади увязалась баба-сваха, расквохталась. Хотела помешать молодым благословиться у монаха, не то, мол, чернечья ряса встанет меж ними, разлучит прежде срока. Бабу отпихнул женихов дружка.

    Трифон поочередно осенил крестом две склоненные головы.

    — Сколь бы ни было у вас годов, живите в любви.

    Аверкий едва успел надеть шапку, как от строящейся стены донеслись грохот и крики. Работные мужики обронили тяжелое длинное бревно, которое вздымали наверх. Кого-то сбило наземь, кого-то придавило. К месту несчастья бежали другие. Трифон размашисто зашагал туда же. Палицын и весь свадебный поезд в оторопи смотрели, как без малого девяностолетний игумен отбросил посох, обхватил кряжистое бревно и, с натугой подняв, держал, пока вытаскивали двух зашибленных мужиков. Один громко стонал, у другого в голове была кровавая вмятина.

    — Уби-ило! — охнула сваха и вот-вот зашлась бы истошным бабьим воем, но на рот ей плотно легла стрелецкая рукавица.

    Трифон, бросив бревно, махнул Аверкию, крикнул:

    — Езжайте.

    Настасья прижалась к мужу, доверчиво заглянула в лицо:

    — Дурная примета?

    — Дурные приметы у дурных баб. А ты у меня разумная. — Он поцеловал ее в лоб.

    Поезд помчался в объезд крепости и вскоре лихо свернул между двух недостроенных башен, где еще не было перегорожено срубами прясла. В монастырской гостинице свадьбу встречали родитель невесты и посаженный отец жениха — государев посол Иван Григорьевич Старый. От саней к крыльцу расстелили перед молодыми дорожку и снова осыпали их житом. В гостиничных сенях все перецеловались. Затем пошло праздничное пированье, и тут уж не чинились: пили, ели, говорили, кричали молодым кто во что горазд.

    По правую руку от Аверкия приговаривал чашу за чашей царев посол. Иван Григорьевич возвращался из норвецкой стороны на Русь с пустыми руками и оттого был удручен. После третьей или четвертой чаши он средь свадебного веселья принялся толковать Палицыну о несговорчивых норвежанах и датских правителях Норвеги, жадных до русских земель. Не хотят они границу на условиях московского царя, а желают самое малое взять себе в вечное и полное владение и Печенгу, и Колу.

    — А нам по Паз-реке надо с ними разделиться, — внушал новобрачному хмельной посол.

    — Как же по Паз-реке, если и за Пазом монастырские погосты живут? — расслабленно заспорил Аверкий. — Трифон мужиков далеко расселил, до самой Тенуи-реки.

    — Трифон... — пробормотал Старый, так что Палицын едва слышал его за гомоном пира. — Монастырь только Трифоном и стоит. Видал ты разбойные рожи его чернецов? Бороды седые до причинного места, латаные подрясники убогим вервием подпоясаны заради смирения, а все равно боязно к ним спиной поворачиваться. Трифон сам в молодые лета казаковал на здешних полуночных украинах. Норвежане про него уважительно отзываются. Он тут всех держит, как то бревно держал... — О несчастном происшествии на строительстве и о силище игумена Старому успели рассказать. — Трифон хозяин всех здешних мест. А помрет вскорости — другого хозяина не будет. Запустеет тут все. Норвежане с датчанами разорят и к рукам приберут либо свейские немцы...

    Аверкий слушал мрачное брюзжанье старика вполуха. Ему эти тревоги казались пустыми. Строят ведь крепость. К будущему лету она встанет в полный рост, и для немцев со всех окрестных земель окажется неприятной неожиданностью. Стрельцов будет уже не шестеро, а с полсотни, да четыре пушки. Никакому свею близко не подойти. А самое-то главное — рядом сидит юная жена, пуще раскрасневшаяся от пригубленного вина и от того непременного, которое вскоре случится. Когда поведут обоих в подклеть, где все уже приготовлено и постелено...

    Иван Григорьевич, сообразив наконец, что до его сумрачных предчувствий молодому нет дела, выбрался с помощью слуги из-за стола и отправился на крыльцо. Окропив снег и замерзнув, он еще долго стоял там, пораженный зрелищем в небе. На темном холсте над ночной землей появилась алая лента, будто девичья. Она сворачивалась и опять развертывалась, росла вширь до самого верха звездного купола, пока не заняла половину неба. И это была уже не лента, а красный, трепещущий на ветру воеводский прапор в ратном походе.
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Мглу зимней ночи вспарывали быстрые прочерки пламени. Горящие стрелы вонзались в снег, озаряя мимолетными вспышками бой в предполье крепости, и гасли. Это был самый странный, невероятный бой из всех, которые повидал в своей жизни Аверкий Палицын. В бесконечной тьме мурманской зимы среди проблесков огня скользили на высоких сугробах люди, обутые в лыжи, и с треском, с криком сшибались, стремясь повалить противника в снег, где он увязнет и уже не встанет.

    — Ну чего там видать? — донеслось в который раз снизу, от ворот. Там стучали молотками, наспех укрепляя поврежденную ядром воротину.

    — Да ничо не видать! — раздалось в ответ с боевого хода стены. — Кажись, наших теснят... Тут рази чего углядишь! От каянцы-нехристи, нашли времечко для разбою. Аккурат под Рождество... Тьфу, скверна люторская.

    Кольские служильцы продолжали пускать через бойницы зубчатого тына огненные стрелы, освещая сечу на вылазке. Целили осторожно, дабы не подстрелить ненароком своих. Лежащие на снегу тела пронзали стрелами-факелами, лишь когда были уверены, что это враг. Иногда поражали живую цель. От горящей пакли на убитых или раненых вспыхивала одежда. Человечья плоть, облаченная в меха, становилась ярким светильником, вокруг которого плясали мятущиеся в схватке тени. Аверкий всей душой стремился туда, в самую гущу боя, и с каждой стрелой, сорвавшейся с его лука, будто посылал в предполье часть самого себя, своего раззадоренного злой яростью сердца.

    Это его последний бой. Больше никогда ему не испытать этого кипения крови. Самая последняя ратная радость в его служилой жизни...

    От этого «никогда» в нем родился мрачный азарт. Одна за другой три огненные стрелы с его лука вонзились в деревянные пушечные станины в нескольких десятках саженей от ворот острога. Каянские пушкари оказались плохи. Из двух пушек только одна выстрелила, и то ядро лишь на излете попало в воротину и насквозь не пробило. Другая пыхнула, но ядром даже не плюнула. Под ответным дробовым огнем с крепостной стрельни каянцы бросили свои пушки. Но, видимо, и с самого начала на них не слишком надеялись. Зато на приступ полезли неистово, как очумелые — волокли под щитами длинные лестницы, бросали крюки на веревках. Теперь лежат во рву под стенами и за рвом. Остальные, намного больше сотни, отхлынули. Кольский воевода не дал им засесть и укрепиться на пустом посаде, откуда жители еще полдня назад перебежали по первой тревоге в острог. Сразу повел стрельцов, боярских детей и казаков на вылазку. Всего человек семьдесят — зато сильно разозленных разбойным нападением каян под самый рождественский сочельник.

    Аверкий показал на пушки боярскому сыну Кобылину, поделился замыслом.

    — Чай, не воевода, — не согласился тот.

    Не воевода, молча признал Палицын. Он ушел от тына к открытому вовнутрь крепости краю боевого хода, поискал внизу среди людей и множества факелов стрелецкого десятника.

    — Што за вожжа-то лютая им под хвост попала, — гадал про каян кто-то из караульных. — Третий наход за полгода. Ладно ж по весне да по лету. А то думают, што ли, у нас по зиме, как медведя, в спячке бока мнут, можно приходить да голымя руками нас брать?

    — То-то и оно. Кандалуху вырезали — дак она без острогу стояла, без воинского присмотру. Корельский берег пожгли, пограбили — дак тоже все волостки без стен и боевого снаряду, а соловецкие с московскими стрельцы не поспели за ими. А Кола-то — не поморское сельцо. Острог с пушечным нарядом! И чего полезли-то? В малой силе к тому ж.

    — Малой силой они разведают. Чую, братцы, опять скоро со свейскими немцами схватимся. За каянами свеи попрут, в большей силе-то.

    — Не хвались чуйкой, Миняй, туто она у всех есть. Перемирные годы кончились, а воевода Колтовский по эту осень уже воевал Каянь, всякий живот там повысек. Теперя, знать, ответ держим.

    Палицын сошел по лестнице со стены и обговорил с десятником свою затею. Тот похмыкал, но одобрил. Назначил для вылазки семерых. Встав на лыжи, они ринулись в отпертую воротину прямиком к каянским пушкам. Бой отодвинулся к самой окраине верхнего посада, разбойная чудь не могла сдержать натиск воинских людей Колы. Вскоре два пушечных ствола и станины оказались внутри крепости. Со стрельни спустились пушкари на осмотр прибытка.

    — Обе цельные... Что за диво, зри-ко. Пушки-то наши, московские!

    Стрельцы сгрудились вокруг, заспорив, откуда у каян могли взяться русские пушки. Аверкий, отодвинув одного из пушкарей, убедился — впрямь литье московское, вот у каморы и клеймо. Имени мастера не разобрать, а год отчетлив — семь тысяч семьдесят шестой от сотворения мира. Двадцать с лишком лет назад отлиты.

    Со стены закричали. К воротам острога возвращались несколько человек казаков и стрельцов. Перед собой они гнали до десятка взятых в полон каянцев.

    — Побежала чудь, — весело снизу вверх скалились ратники. — Через посад зайцами скачут. Айда ловить!

    Пленников затолкали в ворота, а наружу высыпали на зов караульные стрельцы вместе с десятником. Палицын, на миг забыв о тревожной мысли, вызванной пушками, рванул было за ними. Однако на плечо ему легла рука боярского сына Кобылина, остановила.

    — Куды намылился-то, Аверкий Иваныч? Отбились, так ты теперь сабельку-то назад отдай да ступай на двор воеводин.

    Палицын, вмиг охолодев от боевого запала, покорно, хотя и не спеша, снял с пояса саблю, протянул Кобылину. Но уходить не стал. Приставы, везшие его в монастырскую ссылку на полуночный север, особо не лютовали, давали столько воли, сколько не вредило им в исполнении службы.

    Он воткнул факел в снег рядом с захваченными пушками и принялся рассматривать литые узоры на металле, хмурясь и вспоминая...

    
* * *

    
Неотступная мурманская ночь снова погрузила острог в сонную зимнюю квелость, как будто и не было вчерашней вспышки жизни, ратного веселого жара во внезапной стычке с приблудившимися под Колу каянцами. Три десятка пленных заперли на тюремном дворе, до шестидесяти трупов скинули в прорубь — и опять караульные зевали на воротах, стрельцы лениво передвигали ноги, боярские дети дрыхли в караульнях. Только обе острожные церкви празднично светились, готовясь к Рождеству.

    Палицына растолкал от крепкого сна Кобылин.

    — Ехать?..

    — Не ехать. — Боярский сын уныло сел на лавку. — Воевода не разрешил. Пождать, говорит, надо. На Печенгу сторожевых отправит разведать.

    Аверкий вышел в сени, макнулся лицом в бочку с ледяной водой. Тревога на душе росла. Вчера он так и не смог подобраться к воеводе, чтобы поделиться своими сомнениями. Он накинул кафтан, натянул меховые сапоги и шубу. На спрос Кобылина доложился, что идет на службу в церковь. Боярский сын лениво махнул на него. Куда тут убежать опальному — край света и тьма беспросветная.

    Морозный колючий воздух на улице обострил все чувства и мысли. Аверкий брел от воеводского двора мимо съезжей избы, тюремного тына, караулен, корчмы... Сумрачно оглядел два соседних гостиных двора для иноземных и русских купцов. Оба срублены семь лет назад по его приказу. В тот год покойный государь Иван Васильевич назначил в Колу первого воеводу — его, Палицына. Датские немцы тогда буянили на Мурманском море, которое их король Фредерих сдуру объявил своим заливом, грабили иноземные торговые суда даже у кольских пристаней. Но острог на будущее лето ставил уже не он, а другой воевода, Максак Судимантов. В тот же год он последний раз видел в Печенгском монастыре Трифона, дожившего мало не до ста лет. Только недавно, проезжая Поморье, узнал, что Трифон помер вскоре после того.

    Кола будоражила и более давние воспоминания. Здесь под осень внезапно разродилась первенцем Настасья, когда закончился год его службы на Печенге и возвращались на Русь. Ждали дитя не раньше Онеги, а он полез на свет Божий никого не спросясь. Здесь же сразу и окрестили младенца в Никольской церкви. Да как бы и не здесь же Настасья понесла второго. Дожидались зимнего пути, были полны друг дружкой...

    Теперь всё. Опала всему роду. Ему — постриг в самом дальнем северном монастыре. Ей как доброй жене та же дорога. Настасья выбрала себе и дочери каргопольскую обитель, самую близкую к Мурману. Обоих сынов, урезав им поместье, Разрядный приказ отправил служить в сибирские глухомани, в новый Тобольский острожек. Старший Иван обещал отцу выслужить царево прощение, присмотреть за младшим Никишкой...

    И какая нелегкая тянула его за язык. Куда сунулся, зачем?! Такие столпы погорели на этом деле, пытаясь развести царя Федора с бесплодной царицей, — старый князь Мстиславский, Шуйские. Кто он рядом с ними? Никто, пустое место. Язык расплел. Хорошо, в живых оставили. Годунов мог прибить как муху, но государь вспомнил о его печенгской службе. Как и батюшка, царь Федор Иванович весьма почитал игумена Трифона. Сослал пустоголового дворянина Палицына в Трифонову обитель.

    А царь-то, простоватый Федор, которого считали слабым, оказался кремень. Царицу свою бережет, и вовсе не потому, что шурин, всесильный Годунов, истребил всех заговорщиков, которые к своей корысти мечтали о разводе государя. А любит просто, пускай и бесплодную.

    Вот ведь как отзеркалило, думал и удивлялся Аверкий, тихо шагая по скрипучему снегу к церкви. Хотел развода царю, чтобы держава обзавелась наследником престола, а вышло, что самого навек разлучили с женой. А не желай другому того, чего себе не хочешь. И еще вспомнился отцов дядька, Василий Палицын, в иночестве Варлаам. Некогда он сидел в кандалажской темнице за то, что был против развода государя великого князя с бесплодной женой. Всё наоборот. Судьба, бывает, смеется в глаза, потешается над своевольными человеками.

    А с Настасьей они столько лет радовались друг другу. Но в жизни надобно и попечалиться, поскорбеть. Иначе не полна она будет, жизнь...

    
Воевода Степан Федорович Благово, давний знакомый Аверкия, обнаружился как раз в церкви. Палицын отвлек его, напросился на неотложный разговор.

    — Думаешь, каяне впрямь нацеливались на Колу? — спросил он, как только очутились вдвоем с глазу на глаз в воеводском доме. — Что пленные-то говорят?

    — Из пленных только один и может говорить — на свейской молви. Для остального каянского мужичья у меня толмачей нет. А этот, воеводка Кавпей, твердо речет, что они пришли из Овлуя брать Колу. Знали, что зимой здесь стрельцов да боярских детей не более полусотни, а казаков и охочих людей того менее. Не поверишь, Аверкий Иваныч, кто снабдил их оным знанием. Датский посланник Семен Салинген, голанский немец. В последний раз он обретался на Мурмане более года назад, всюду нос совал.

    — Переметнулся на службу к свеям?

    — Скорей предложил им кое-какие услуги. Датский-то король передумал воевать с нами... зато свейский сызнова надумал.

    — Бросать на Колу столь малый отряд, даже зимой — безумие, — поделился сомнением Палицын. — Приволокли пушки, не зная, как с ними обращаться... Пленник сказал, откуда у них русские пушки?

    — Говорит, не знает. Да мало ль, где свей могли захватить их в последней войне.

    — Врет твой пленник, Степан Федорыч. Точно такие пушки, с такими клеймами и узорами я привез восемнадцать лет назад для печенгской крепости. Хорошо их помню. Сколько стрельцов зимует на Печенге?

    Воевода задумчиво потер лоб.

    — Ни одного. Как подписали перемирные грамоты со свеями и поставили острог в Коле, печенгские стрельцы сюда перешли. Там остался только пушечный наряд да кое-какое иное оружьишко.

    Палицын онемел — не мог найти слов, чтоб выразить весь избыток гневно-бессильных мыслей. Воевода тем временем распорядился привести в караульню при съезжей избе пленного для нового допроса. Велел также отменить пока выезд сторожевых на Печенгу. Аверкия он позвал с собой.

    Плененный вожак разбойной финской чуди был рослый белобрысый мужик с грубо вытесанным угрюмым лицом. Когда приказной подьячий стал переводить вопросы воеводы о пушках, о пути, каким пришли к Коле разбойники, о Печенге — были ли там? — мужик, стоявший со связанными за спиной руками, беспокойно забегал глазами, замотал башкой.

    — Шли по Туломе, а о Печенге он ничего не знает, — толмачил приказной. — Говорит, не он главарь. Какой-то Пекка... Вис...

    — Весайнен! — подсказал Благово и обратился к Аверкию: — Этот разбойный атаман Пекка с весны водит на Поморье своих каян-лиходеев. В Кандалакше несколько сотен людей повырезали вместе с монастырскими чернецами... Вот, значит, кого и к нам в гости занесло. Жаль... удрал от меня. Нехудо бы нам залучить этого зверя.

    — Говорит, будто сей Висанин храбрый воин, — продолжал подьячий. — Сам король Юхан звал его в свой дворец в Стехольне, дабы вручить награду победителю... — приказной издал звук, похожий на хрюканье, — победителю русского медведя... Про остальное сказать не может, ибо не ведает.

    Аверкий подошел ближе к пленнику и пристально посмотрел в глаза.

    — А ведь он, Степан Федорыч, врет оттого, что живым хочет остаться. Думает, ты его обменяешь на русских полоняников.

    — Русского медведя, говоришь?.. — задумчиво переспросил Благово. — Ну...

    Воевода кликнул караульных, велел звать казачьего полусотника. Отдал указание немедленно готовить казнь всех трех десятков финских разбойников.

    — Так сочельник же, — усомнился полусотник. — Погодить, может, Степан Федорович?

    — Некогда годить. Самое время, чтоб потом праздник не похабить.

    Пленного воеводку вывели из караульни. От тюремного двора к стене острога потянулись под стрелецким присмотром и в свете факелов понурые каянцы. Их расставили вдоль городни на аршин друг от дружки. Напротив выстроились стрелки с луками. Полусотник скомандовал. Тетивы натянулись, стрелы полетели каждая в свою цель. Финские мужики падали один за другим, пронзенные точно в грудь.

    Благово зашагал обратно к караульне, за ним подталкивали в спину унылого воеводку Кавпея. Несколько казаков ходили вдоль ряда убитых, выдирали из трупов стрелы.

    В клетском тепле Степан Федорович скинул шубу, сел на лавку и тяжелым взглядом уставился на пленного.

    — Тебя, разбойник, прикажу насадить на кол, ежели опять станешь брехать. Отвечай — пушки взяли в печенгской крепости?

    Белое, как снег, лицо воеводки затвердело в отчаянной злобе. Он произнес несколько слов, уронил голову на грудь и упрямо замолчал.

    — Пекка исполнил свой обет кровной мести... — обомлел подьячий.

    Благово резко махнул дланью. Позвали караульных, те увели пленника. Отпустив приказного, воевода велел ему держать язык за зубами.

    — Думаешь, Аверкий Иваныч, они взяли монастырскую крепость? — Воевода будто перекладывал часть своих тягостных мыслей на Палицына. — Печенга теперь под немцами, что ли?

    — Похоже на то. Под Колу они могли послать только часть войска. Может, и этот Весайнен сейчас сидит там, а вовсе не бежал здесь от тебя... Исполни просьбу, Степан Федорович! Пускай об этом сейчас гадаем только мы с тобой. Если дознаются мои приставы, отрежут мне путь на Печенгу. Пошлешь туда сторожевой отряд, и меня с ними отправь.

    — Не терпится монашью рясу примерить? — невесело усмехнулся Благово.

    — Ох как не терпится.

    Воевода понимающе кивнул.

    — Как опальный князь Мстиславский на постриг поедешь — с войсковым караулом.
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Над Печенгской губой во мгле ночи стояли серые дымы. Их не могли прибить к земле ни ветер, ни снег. Тонкие струйки вились из обгорелых руин крепости, свивались над пожарищем в столбы, поднимаясь до неба. Плотный запах гари объял заснеженные просторы, доносился до берегов обледенелой Печенги.

    Сотня кольских служилых людей во главе с воеводой вошла внутрь сгоревшей крепости в мрачном, подавленном молчании. Темные развалины и груды головешек, оставшихся от монастырских построек, накануне присыпало снегом. Не уцелело ни единого амбара или иного строения, ни внутри стен, ни снаружи — каяне выжигали монастырь тщательно. Меж руин живые чуть не на каждом шагу натыкались на мертвых, укрытых снежным саваном. Безмолвие смерти разрывал лишь скрип рыхлого снега под ногами людей.

    Только трое монахов копошились на пожарище. Они вернулись из тундр, где жили на озерном послушании, ловили рыбу. Со слезами и молитвами чернецы собирали убитых, укладывали рядами возле остова церкви. Больше всего мертвых лежало под развалинами храма и вокруг. Кольские служильцы встали на разбор церковной руины — скидывали горелые бревна, расчищали, выносили тела. Много было порубленных — без ног, рук, будто работал мясник. Отсеченные головы, спекшиеся в огне, монахи клали отдельно.

    Отряд стрельцов отправился к торговому селению в Трифоновом заливе. Через несколько часов они вернулись, рассказав о сожженных домах, разбитых топорами лодьях и карбасах у пристаней, о спаленной Успенской церкви. После пожара каянцы разворошили храм — выдергивали остатки напольных досок, точно искали что под ними. Монахи, услышав, схватились за головы. Под спудом в той церкви был погребен игумен Трифон, сам пожелавший лечь в ней по смерти. Искать там можно было только его могилу. Нашли ли, окаянные? Служильцы успокоили: разрытой земли не видели. Храм большой, где копать, каяне не знали. При церкви жили два старца, дряхлый священник Иона и его служка Герман. Оба исчезли. Других людей в торговом селе на зиму не оставалось.

    Аверкий Палицын, потрясенный и придавленный к земле бедой, сгорбившийся, как старик, подсказал воеводе допросить заново пленного каянца, которого Благово тащил за собой в этом походе. Для чего так зверствовали, вымещали злобу даже на убитых, рассекая на части тела? Зачем искали гроб Трифона? Осквернить мертвые кости?

    Воеводка Кавпей, смирившийся с участью смертника, рассказал об обете кровной мести, который взял на себя Пекка Весайнен. Еще год назад он узнал от Симона ван Салингена историю атамана русских ватажников, давным-давно грабивших финские селения в Каяни. Когда-то они убили деда Пекки и сожгли его родовую деревню. Много лет спустя Салинген сам слышал рассказ о себе того атамана, который стал монахом и построил монастырь на Печенге. Пекка поклялся отомстить. Но настоящее бешенство у него вызвала гибель двух его сыновей и другой родни от русских сабель этой осенью, когда воевода Колтовский прошел мечом по каянской земле. Даже кровь сотни монахов не насытила Пекку, и он, обезумев, ринулся брать почти голыми руками Кольский острог. Но поплатился за свою бездумную ярость...

    Помалу к погибшему монастырю стягивались лопари и поморы из дальних погостов, куда воевода рассылал казаков для дозора и оповещения. Еще в двух местах каянские разбойники вырезали людей — мужиков, баб, отроков. На Паз-реке, где строили и чинили монастырские корабли, и у соляных варниц в Волоковой губе. Из этих сведений стал виден путь, которым шли лиходеи: к морю на лыжах вдоль Паз-реки, оттуда на монастырских карбасах через Варяжский залив с заходом в Волоковую. Лихое предприятие, хитро задуманное и исполненное. С моря зимой никто не ждет врага. Даже если б крепость по-прежнему охранял воинский отряд, нападение все равно было б внезапным, ошеломительным.

    Но каяне знали, что монастырь защищен только стенами и опасаться им нечего.

    Сторожевой наряд, возвращавшийся в карбасе из Волоковой губы, снял с островка в море против обители спасшегося от резни монаха. Ослабевшего с голоду, сотрясавшегося от кашля чернеца внесли на руках в шатер воеводы. Горюя и плача, он поведал о том, как все случилось.

    Каяне пришли тайно три с лишком седмицы назад. В тот день их не видел никто, кроме живших при церкви у торговых пристаней двух старцев, Ионы и Германа. Но из обители за пять верст заметили зарево пожара, побежали туда. Зрелище устрашило: зарезанные старцы в снегу, догорающая церковь, порубленные лодьи. И никого вокруг, кто мог бы совершить это злодейство. Игумен Гурий велел перенести тела старцев в монастырь и запереть наглухо ворота. В Колу к воеводе отправились на оленях двое гонцов из послушников-лопарей.

    — Не было никого, — удрученно сообщил Благово. — Перехватили их, видно.

    Еще седмицу о разбойниках не было ни слуху ни духу. А на восьмой день они открыли ворота и вошли в монастырь.

    — Как это — открыли?! Для чего игумен не выставил сторожу?! Почему работных и послушников не вооружил?

    — Сторожа на вратах стояла, — заверил спасшийся. — Закололи их сподтишка, каян впустили.

    — Кто?! Изменник в монастыре был?

    — Иуда был. Седмицу выжидал, чтоб сподручнее дело провернуть, с каянами неким образом сносился. А кто неведомо.

    Ворвавшиеся в обитель разбойники стали крушить мечами и топорами всех, кто попадался на пути. Большая часть братии была на службе в церкви. Никто не побежал, не ослушался игумена Гурия, продолжившего молитвенное пение. Только один рванулся прочь из храма, и за ним дверь заперли изнутри на засов. Этот один в страхе бежал к крепостной башне, из нее выбрался на боевой ход. Разбойники уже ломились в храм, били топорами церковную дверь. Беглец залез на заборола стены и прыгнул в сугроб, не оглядываясь заспешил в тощий лесок, разделявший монастырь и речку Княжуху. Там просидел в снегу под сосной много часов, в ужасе прислушиваясь к крикам из обители. По голосам узнал — каянцы яростно мучили отца дьякона и игумена Гурия.

    — О чем пытали?

    — Не иначе о монастырской казне.

    Проведя морозную ночь в лесу, беглец вспомнил об острове в губе, где стояла рыбачья хибарка. Он прокрался к пристаням и увел один из карбасов, на которых пришли каяне. С острова же пустил лодку прочь, чтоб не выдала его. Жил там, боясь разводить огонь, изгрыз запас сушеной трески, заедал снегом. Слушал, как финская чудь буйно праздновала свое люторское Рождество. Видел, как на десятый день над обителью взметнулись огненные языки. Каяне ушли, забрав три карбаса с награбленным добром. Впрягли в них, как оленей, плененных работных мужиков...

    Для отпевания убитых не было попа. Воевода отправил гонцов за кольскими священниками. Меж тем к монастырю примчали на оленях лопари из пазрецкого погоста. Попросились к воеводе, подогнали к его шатру кережку, скинули шкуру, предъявив покойника. На груди у мертвого лопина лежала привязанная серебряная чаша-потир из церковной утвари.

    — Вот кто пустил чудь в маныстар. Черна душа у этого Эвана. Взял крест, а старым богам кланялся. Смотрел, кто больше даст, Бог на кресте или сейд. Чудь на своем пути встретил, сговорился. В маныстар от них пришел, жил. Потом позвал и ворота открыл. За свое черное дело взял эту чашу — украл у Трифона.

    — А помер-то сам, что ли? — мрачно недоумевал воевода.

    — Сам он не хотел помирать, — сурово ответили лопари.

    Затем они рассказали, как видели в темном небе стаю белых птиц, пролетевших над их погостом в тот самый день, когда чудь убивала монахов и монастырских слуг. А когда солнце спит и не выходит, никаких птиц в небе не бывает. Рассказ лопарей навел на всех слышавших его глубокую задумчивость.

    Аверкий Палицын больше, чем о погибших, скорбел об уничтоженной крепости, о загубленном деле, в которое когда-то вложил так много себя. Не находил ответа — почему все сложилось так, словно рубежная крепость была не крепость с оружейным запасом, а убогая деревенька? И изменник вовремя нашелся, и спешные гонцы в пути до Колы сгинули, и монастырские люди, среди которых немало было привычных к оружию, не попытались дать отпор. Будто сам Господь благоволил каянам в их разбое.

    Он спросил об этом спасшегося монаха, подсев к нему на обугленное бревно.

    — Были горячие головы... были. Когда душегубы уже в обители злодействовали, брат Амвросий просил игумена Гурия благословить его и иных на бой с разбойниками. Амвросий этот был велик телом и силой. Прежде, до монастыря-то, он в боярских детях служил, под соловецким воеводой. Поморье от той же финской чуди отбивал, на Каянь с войском ходил. Из мира ушел, горюя по своей несбывшейся любви...

    — Что ж игумен-то?.. — торопил Палицын.

    — Не благословил. Ни инокам, ни послушникам, ни слугам, ни мирским богомольникам, которые тут зимовали.

    — Да почему?!

    Монах тяжко вздохнул.

    — Преподобный отец наш Трифон на смертном одре перед всей братией предрек все это. Со слезами говорил, мол, тяжкое искушение будет вам и от меча многие погибнут, а вы не ослабевайте духом, молитесь Богу, от Него спасение и вечная жизнь. Разумеешь ли сие? Трифон будто сказал: можно будет принять мученье и венец от Христа, только для этого надо дух крепить. Кто знал про себя, что слаб, тот из обители давно ушел. Остались те, которые выбрали венцы мучеников. Когда же каяне напали, многие, кто был в церкви, смутились и устрашились. Игумен Гурий напомнил им, не дал смалодушничать и лишиться венцов. — Монах заплакал. — Сорок два инока и более полусотни прочих Христу наследовали. Один я струсил, окаянный, убежал от спасения своего...

    Оставив его, Палицын направился к воеводе.

    — Отдай мне, Степан Федорович, пленного разбойника, — попросил, надрывая сердце.

    — На что он тебе? — хмуро удивился Благово.

    — Сам казню его.

    — Легче тебе от этого станет?

    — Отдай, Степан, Христом Богом прошу.

    — Не отдам. Казакам велю прирезать. А тебе не надо руки марать... Тут дело святое совершилось. Не погань его дурной местью. Слышь, Аверкий? Не погань себе душу.

    Опустошенный и печальный, Палицын ушел на обледенелый берег губы, уселся на днище перевернутого монастырского карбаса. Размышлял: смог бы он так — надев монашью рясу, отринув мир, выбрать вольное мученье, доверить себя Христу, не побежать прятаться или по служилой привычке хвататься за меч?

    Он вспомнил последние слова Трифона, которые тот с улыбкой сказал при прощании семь лет назад: «Не торопись ко мне в следующий раз...»

    А ведь мог месяцем раньше приехать сюда. Осеннее беспутье задержало...
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Тяжелые русские пушки взламывали каменные стены града Ругодива — ливонской Нарвы и соседнего, через реку, Ивангорода. От адского рычания бомбард закладывало уши, земля сотрясалась под ногами. Бурыми дымами заволокло низкое зимнее небо, обе крепости, русский стан с царским шатром посредине. Осажденные свеи отстреливались из своих кулеврин, но тем было не сравниться с мощными глотками многопудовых московских пушек, изрыгавших огромные стенобойные ядра.

    Царь и великий князь всея Руси Федор Иванович пришел на свейские рубежи отбивать у давнего неприятеля русские земли и грады, утерянные в прошлой войне его отцом, государем Иваном Васильевичем Грозным.

    Из Москвы царское войско тронулось в путь на Великий Новгород в середине декабря. Перемирие со свеями истекало в январе. Однако каянские немцы уже полгода как воевали на русских северных землях в полную силу. Свейский король Юхан, толкавший своих данников на разбой в Поморье, исподтишка начал войну до срока, и вина за уже пролитую кровь, русскую и каянскую, была на нем.

    Шурин Годунов мог бы и не упрашивать венценосного сродника возглавить войско для поднятия духа ратников. Тихий, не любивший войн Федор, никогда прежде не водивший полки, а только провожавший в походы отца, в этот раз ни за что не остался бы в московских палатах. После разгрома монастыря в Кандалакше это было дело чести и христианской совести государя. Если царь не встанет на защиту Церкви, то и Бог не убережет его царство.

    Уже в Новгороде ямской гоньбой из Поморья получили новую бедственную весть о разбое на Печенге. Гибель Трифонова монастыря, одного из крупнейших на севере, державной опоры на краю холодного океана, больно уязвила царя. Свеев должно было примерно наказать. После ливонской войны они мнят московское царство ослабевшим и безвольным, грезят откусить от него корельские и поморские земли. Не только их не получат, но и тех русских городов, которые уже навечно числят своими, лишатся! Бог поможет одолеть нечестивых.

    Войско в тяжкой силе выступило из Новгорода во второй половине января. Через несколько дней осадили крепость Ям и внедолгую сломили сопротивление сидевших там свеев. Вскоре были уже под Ивангородом и Ругодивом. Развернули осадное кольцо, подкатили под стены бомбарды. По округе распустила огненную войну татарская конница.

    Воеводы, командовавшие полками, растолковали государю, что с этими крепостями столь же легко, как с Ямом, не справиться и на скорое взятие нельзя рассчитывать. Нельзя так нельзя. Вверив все предприятие Божию промыслу, Федор занялся тем, что хорошо умел и чем единственно мог быть полезен на войне — молитвой.

    Под невыносимый пушечный гром в совершенном одиночестве стоял на коленях перед походной божницей в своем шатре и просил, чтоб ему исправить и довершить то дело, которое начал, но с которым не справился батюшка, — одолеть свеев, вернуть русских людей вместе с землями в свое отечество, утвердить Русь на Варяжском море.

    Утомившись, ложился ненадолго. Отдохнув, продолжал. Редко кто тревожил. Война шла своим чередом, в свейских укреплениях продалбливали пушками бреши.

    На второй день пальбы у царского ложа появился старец в монашьем облачении, седой, высокий и крепкий, с начальственным посохом.

    — Вставай-ка, царь-государь. Оплошно твои слуги поставили шатер.

    Федор, очнувшись от дремы, поднялся на ложе и удивленно рассмотрел непонятного гостя. Вблизи и монастырей-то не было, а в шатер бы и не пустили запросто так неведомо кого. По крайности, разбудили бы и оповестили.

    — Кто ты, отче? — Он нимало не встревожился и не рассердился на тех, кто должен был сторожить его покой.

    — Запамятовал ты меня, государь. Ведь мы с тобой видались в Москве, когда ты еще юн был. Ферезею с орлами со своего плеча мне подарил, чтоб ее на ризу переделать.

    — Помню про дареную ферезею, — кивнул Федор. — Только ведь я ее блаженному Трифону, игумену печенгскому, в дар отдал. А он семь лет как Богу преставился.

    — А ты приглядись-ка, царь-государь. Не он ли — я?

    Федор встал во весь свой небольшой рост и оказался старцу едва по плечи. Всмотрелся в него внимательными, близко посаженными очами.

    — Впрямь ли ты Трифон, отче?! — затрепетал, узнавши. Хотел было коснуться его, но не решился. Виновато потупился. — А обитель твою я не уберег. Разорили ее каянцы. Из всех богомольцев, которых ты собрал в ней, души мечом исторгли.

    — Знаю. Сам все те души встретил и собрал. Со мною они теперь. Не печалься. Надобно было сему исполниться.

    — А я ведь, отче, не велел твой монастырь на прежнем месте из пепла подымать. Опасное для иноков то место. Пускай лучше в Коле отстроят, в остроге, так-то надежнее. Укоришь меня за это?

    Федор поднял на старца ищущий, взволнованный взор.

    — Не печалься, — повторил тот. — Господь не оставит жезла нечестивых на святом месте. А место то свято отныне. Обитель там в свое время встанет, новые богомольцы соберутся... Дай-ка мне свою руку, царь-государь. Слишком близко твой шатер к вражеским пушкам поставили.

    Федор не без трепета подал преподобному руку и ощутил его живое теплое касание. Вслед за гостем он вышел из шатра. Четверо рынд с топориками наперевес, стоявшие по обе стороны входа, словно и не заметили старца. Федор не успел оглянуться на сторожей, как уже очутился в десятке шагов от них. Трифон отпустил его. В тот же миг прилетевшее со свистом ядро пробило шатер и с грохотом обрушилось внутри. Поднялись ужасные крики, перед глазами Федора все замельтешило, забегало — рынды, ближние бояре, шурин, конюший Борис Годунов с перекошенным лицом, молодой Мстиславский, старый Хворостинин, прочие воеводы. Кто-то, не узнав царя, толкнул его в страшном заполохе, и Федор не устоял, сел в снег.

    Он оглянулся и не увидел старца. Тот, сделав свое дело, пропал. На душе у царя было тепло, покойно. Немного удивленно он смотрел на мятущихся вокруг людей и не мог понять, отчего они так сильно напуганы и без умолку кричат.

    Наконец-то, когда выяснилось, что шатер пуст и ядро не убило царя, его заметили. Подняли с сугроба, снова кричали, перебивая друг дружку. Пережитый страх на лицах мешался с радостью о спасенном государе. Борис, слишком громкий от волнения, проорал над самым ухом, что свейское ядро ударило прямо в царское ложе.

    Федор лишь улыбался, как блаженный...
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Огромный кус льда с глухим скрежетом пополз вдоль борта карбаса, но пропороть двойную дощатую шубу суденка не смог. Навалившись втроем, корабельные мужики отпихнули его веслами. На сотню или поболее саженей вперед море было чисто ото льда, а дальше на черной студеной воде громоздились белые плавучие торосы. Если кормщик не найдет разводья меж ними или обходного пути, придется снова выпрыгивать на лед, впрягаться в гужи, тащить карбас тягловой силой — для того и приделаны к его днищу полозья.

    Невысокое еще солнце начала весны уже весело пригревало, выбивало из медного креста на верхушке щёглы жгучее для глаз сияние. Монастырский торосный карбас шел из Сумской волости на Соловецкий остров. Рано было для плаваний, опасно, но соловецкие кормщики порой и в самую зимнюю мглу могли исхитриться и вывести лодейку в море — до матерого берега или, напротив, с большой земли до островов, если требовала какая-либо нужда.

    В этот раз нужда была особая. Воеводе Колтовскому не терпелось повестить соловецкому игумену об исходе новой войны со свеями. Отрезанный на долгую зиму от Руси, монастырь еще не знал ни о разорении на Печенге и вражьем приступе к Коле, ни о походе царской рати под Ругодив, ни о том, что подписано перемирие на год. Государь Федор Иванович забрал у свеев обратно три русские крепости — Ям, Ивангород и Копорье. Ругодив взять не удалось, но и войну пока ни одна из сторон не считала оконченной.

    Требовалось также спешно сообщить настоятелю, что нужно не откладывая дела усиливать защиту Кольского острога людьми, пушечным и пищальным нарядом, пороховым зельем и прочим необходимым. Довольствование воинских отрядов, стороживших Поморье, было возложено на Соловецкую обитель, а на Мурмане ратных людей содержал со своих вотчин Печенгский монастырь. Теперь, пока он не восстановится, воинская помощь Коле будет лежать добавочной тяготой на Соловках.

    На том же карбасе к островам отправился опальный Аверкий Палицын. Еще в январе в Колу пришел царский указ, определивший ему новое место для ссылки и монашеского пострига — Соловки. Приставы доставили его в Сумской острог, к воеводе Колтовскому и, измаявшись ждать, напросились на первую же посудину, плывшую в море.

    — Ну а сам-то ты царя видал?

    Молодой соловецкий послушник, возвращавшийся в обитель после зимовья, явил простодушное любопытство, расспрашивая ссыльного о московских порядках.

    — Видал, — грустно усмехнулся Палицын.

    — Бают-де он головой скорбен. Не сам будто правит, а боярин Годунов его умом водит. Господи, помилуй мя грешного. Как же он во главе рати-то на войне очутилси да на скору руку отвоевал, что родитель-то еговый, грозный и сильный царь, потерял?

    — А ты вранью-то про царя не верь, — сказал Аверкий. — Не хитрый он, злой отцовой премудростью не наделен, зато богомольный. А головой скорбны те, кто слухи поганые распускает.

    — Ишь ты-ы, — задумался послушник.

    Карбас, идя вдоль границы льдов, выплыл на широкое разводье. Кормщик, перекрестясь, повел судно меж торосов.

    — А скажи-ка, — обратился Палицын к послушнику, — не думают ли игумен ваш с соборными старцами просить царя, чтоб перевезти им в монастырь из Твери гроб с костями Филиппа-митрополита?

    — Откуда знашь-то? — сильно удивился парень. — У нас-то бают, на Москве уж забыли про Филиппа-то. Покуда грозный царь Иван державой правил, о том и сказать было неможно. В монастыре братия по Филиппе молится. При новом-то царе игумен благословлял иных братий на тайное хожденье в Тверь, до Отроч монастыря. Тамошни чернецы Филиппову могилу почитают. Будто бы и чудеса от нее исходят. Да чтоб мощи-то святого обрести, про то и помянуть боязно. Игумен со старцами помышляют промеж себя, братии о том ведомо, да ведь как за дело-то взяться?..

    — Теперь самое время царя просить о Филиппе, — размышлял Аверкий вслух. — Свеев побили и наказали. Земли свои с православными людьми вернули. На радостях-то государь не откажет отдать Филипповы кости туда, где им надо лежать.

    — Наверно знашь? — воодушевился парень.

    — Верней не бывает. — Палицын погрузился в воспоминания.

    Послушник истолковал его печально-задумчивый вид на свой лад и попытался утешить:

    — А о Трифонове монастыре не скорби. Крепость-то твоя что, руками строена, руками и сгублена. А дух-то намоленный не сойдет с места. Не крепостями, чай, Русь-то держится. Не велено обитель на старом месте ставить — дак чего ж? Рази Трифон оттуда уйдет? Трифон там хозяин, иного не будет, ни свейского, ни норвецкого. А нонче у него и своя дружина в сотню душ.

    — Где-то я уже слышал это... — пробормотал Аверкий.

    Карбас медленно, отыскивая разломы во льдах, сближался с островами, накрытыми, как шапкой, мглистой дымкой. Но черная, шуршащая кусками льда протока разводья вскоре уперлась в спекшиеся бугристые торосы. Далее ходу по воде не было. Корабельный вож подвел карбас к кромке припая. Скинули на лед вервия, подвязанные к кольцам у носа и на бортах. Один за другим спрыгивали на торос — подкормщики, весельщики, трое монастырских, люди воеводы, приставы. Крепили к ногам лыжи. Палицын наравне со всеми взялся за веревку с петлей, перекинул через плечо и потянул карбас.

    Несколько верст до берега проделали под бодрящие прибаутки кормщика. Выдыхались на подъеме ледяных круч, догоняли карбас на спусках, мчали, разогнавшись, на ровных местах, норовя успеть до темноты. Еще от Бабьего острова, на котором летом селились женки-богомолки, показалось краем монастырское строение. С этих пор Палицын не спускал с него глаз. Это был уже не тот монастырь, который он знал когда-то давно и оборонял от случившихся в море свейских каперов, а совсем другой. Тот был беззащитен перед любым разбойным нападением, открыт нараспашку. Этот...

    Когда Аверкий увидел его вблизи, у него захватило дух. Крепость вырастала из заснеженной земли слоями дикого валуна. Нижние слои составились из таких огромных камней, что можно было б сломать голову, гадая, какие великаны-волоты их поднимали, переносили и укладывали в основание стен. Прясла и три башни, обращенные к морю, уже подвели почти под самый верх — работные люди, звонко стуча лопатками, ровняли его кирпичной кладкой с бойницами.

    — Нравится? — весело прозвучало над ухом застывшего в изумлении Палицына.

    Нелепое слово, совсем не пригодное для боевых крепостей, как-то сразу улеглось в голове Аверкия рядом с этой ладно скроенной, могучей красотой, на которую хотелось смотреть и смотреть, впитывая в себя ее неколебимую силу и невозмутимую уверенность.

    Поневоле он заулыбался.

    — Нравится.

    Вместе со всеми Палицын двинулся к приземистым воротам в боковом прясле, выложенном лишь до середины высоты. Навстречу из монастыря вышли двое монахов. Он не обратил на них внимания, но прозвучавший позади крик заставил обернуться.

    — Трифон! Отче Трифон! Поди-ко, кличут тебя. Нужон ты там, на Корожной!..

    Аверкий не веря глазам смотрел в спину дюжему чернецу, чей рост и широкая стать отличали его от всех.

    — Трифон? — пораженный, повторил он.

    — Трифон Кологривов, — объяснил послушник, — каменных дел мастер. С горододельцем Иваном Михайловым крепость ставит.

    Пристав Кобылин подтолкнул медлившего Палицына к воротам. Пригнув голову, тот шагнул под низкий свод. И пока шагал через восьмиаршинную толщу стены, успел подумать: не крепостями Русь держится, верно сказано, а такими как печенгский Трифон, и кольский Феодорит, и Филипп соловецкий, и те, которые положили свои души на Печенге, и многие иные, наследующие от былых веков святость.

    Проход в стене кончился. Здесь начинались иная жизнь и новая судьба...

    Аверкия Палицына вскоре не стало.

    Вместо него родился монах Авраамий.
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